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В пятницу Витя Погодин опоздал на работу. Спал ужасно; до рассвета ворочался, думая о предстоящей поездке домой. Потом мучали кошмары — в них была чёрная обшарпанная дверь с дерматиновым покрытием, и под дерматином что-то шевелилось, будто там кишели опарыши или змеи.

   У проходной караулил заместитель директора Щекачёв. Перебегал глазами с сотрудника на циферблат часов. Вытянутое толстогубое лицо, помесь лошади и поэта Пастернака, выражало крайнюю степень озабоченности.

   — Беспокоюсь о вас, Виктор, — сказал он, перегородив Погодину путь, — Вы припозднились на двадцать минут, второй раз за неделю. Что-то не так дома? Здоровье как, сон?

   Погодин изо всех сил старался не морщиться. Щекачёв в его дешёвом костюмчике с подкладками для ширины плеч и в белых, наверняка же до середины икр, носках, вызывал непреодолимую и щедрую ненависть.

   — Извините, Альберт Михайлович, — выдавил Погодин, — впредь не повторится.

   — Не извиняйтесь! Я-то понимаю, я на вашей стороне. Дело молодое. Сам в ваши годы…

   Щекачёв был старше Погодина на пять лет, в сентябре отмечали его тридцатилетний юбилей, и ни у одного служащего не нашлось для Альберта Михайловича искренних добрых слов.

   «В мои годы, — подумал Погодин хмуро, — Ты был убогой шестёркой на должности „подай-принеси“, и с тех пор мало что изменилось».

   — Но босс, — завёл Щекачёв традиционную песню, — Ты его знаешь, застукает, всем влетит.

   Собственные деспотические инновации он подписывал именем мягкотелого директора. И мстил за любой просчёт: злобно, как мстят только школьные изгои, отщепенцы, дорвавшиеся до маломальской власти. Бедный Ринат Фатичев, вполголоса подтрунивавший над Щекачёвым на корпоративе был уволен в течение месяца. Не помешало и то, что у Фатичева больной ребёнок, а с вакансиями нынче туго.

   — Урод, — сказал Погодин, входя в кабинет. Коллегам не нужно было уточнять, кого он подразумевает. Классическую сценку «Щекачёв и его крепостные» они лицезрели из окна.

   — Это цветочки, — вздохнула Божена Долгушева, красивая брюнетка с восточными глазами, — В понедельник он попросил меня остаться после шести и втирал про перспективность моего проекта и карьерный рост. И в декольте мне косил, брр.

   Она поёжилась в своей меховой жилетке.

   — Скоро директор в отпуск уйдёт, — вставил кто-то, — Стукачёв совсем озвереет. ИО, блин. УО!

   Погодин сел за компьютер, поигрывая желваками.

   — При Сталине ему б цены не было. Комсомольский активист. Костюм этот, где он его откопал? Ну да, мама купила, конечно. Мамочка от Альберта без ума. Как наш Альберт покакал сегодня? Жиденьким покакал, мама, комочками.

   Он осёкся, увидев, что Божена больше не улыбается, а смотрит поверх его макушки. Повернулся. Щекачёв пасся у резервуара с водой. Физиономия бледная, лишь пурпурные пятна расплескались по щекам. Исподволь ухмыльнувшись, Щекачёв покинул кабинет. Божена сочувственно ойкнула.

   — Чёрт, — простонал Погодин.

   Он переехал в столицу из провинции. Молодой, не глупый, перспективный, с громадьём планов. Чуть поднажать, и можно забирать с собой сестру. Но прошло полтора года, и сестра поменяла двухкомнатную квартиру в центре захолустья на однокомнатную там же, и давно не тешила себя надеждами. В съёмной комнатушке вечерами телевизор объяснял про кризис, санкции и курс валют — ничего удивительного, что ему начали сниться кошмары. Но Погодин не отчаивался. Если вон даже Фатичев, чья пятилетняя дочь облысела от химиотерапии, не унывает — ему-то вовсе грешно.

   В перерыве позвонил Юле.

   — Ждём, — сказала сестра, — Пирог испеку, по маминому рецепту.

   — Ну чего ты утруждаешь себя. Я бы здесь купил…

   — По маминому рецепту в магазине не купишь. И новоселье всё-таки, надо отметить.

   Она продиктовала адрес. На душе стало тоскливо. Это же окраина, он по ней пацаном гулял, среди каркасов недостроенных высоток.

   Всплыл в памяти сон, чёрная дверь, её ткань вздымается и опадает, и из рыбьего глазка струится красное…

   — До вечера, — попрощался он с Юлей. И поймал на себе взгляд Щекачёва.

   «Я с тобой поквитаюсь, сосунок», — грозил заместитель директора безмолвно.

   «Если меня выпрут, — кисло подумал Погодин, — Мне не куда будет возвращаться».

   Рабочая неделя близилась к завершению, когда Альберт Михайлович вошёл в кабинет. Приторно улыбаясь, посматривая в мониторы.

   — Умница, — похвалил Божену и задержал ладонь на её плече. Судя по скривившемуся рту, девушка боролась с желанием смахнуть руку Щекачёва, как смахивают таракана.

   Добрался до Погодина. Угрюмая тень перечертила компьютер. Покашливание с нотками сомнения, приторный запах одеколона. Что-то из рекламы «наш парфюм придаст вам мужественность».

   — Я боюсь, Виктор, вы напутали с графиками, — произнёс Щекачёв.

   — Да нет же, всё верно.

   — Увы, увы, — разочарованное цоканье языком, — Распечатайте для меня проект. Я переговорю с боссом, рассудим, как усовершенствовать вашу работу.

   Голова Погодина поникла.

   Уже в электричке он грохнул кулаком по сидению:

   — Ублюдок!

   Полегчало.

   Малая родина приветствовала осенним дождём. Когда-то он излазил город вдоль и поперёк, от комбината к комбинату. Изучил каждый двор. В детстве воображал себя путешественником, в юности — этнографом, книгу мечтал издать, по городским легендам. Легенд хватало: о призраках микрорайона Речной-4, о демонах закупоренной шахты, о затопленном немецком танке на дне Тигриного озера.

   Очередная запись в альбоме несбывшихся мечтаний.

   Городские окраины почти не изменились. Груды щебня, ржавеющие на автостоянке машины. Мрачные типы с двухлитровыми баллонами крепкого пива. У магазина с ироничным названием «Центральный» старушка-божий одуванчик продаёт вещи для грудничков; на одёжке не отстиранные бурые кляксы.

   Сестрина пятиэтажка.

   Юля встретила в прихожей с сыном на руках. Погодин чмокнул сестру в щёку, малыша — в нежнейший пушок на темечке. Вручил подарки.

   Юля обвела взором убранство квартиры.

   — Так вот и живём, — сказала смущённо.

   Продавленный двумя поколениями диван, кроватка, манежик, игрушки, телевизор, на кухне в углу — принтер и ноутбук. Когда Витю Погодина окончательно отторгнет столица, будет спать в ванне, как герой Евгения Леонова, постелив пальто. А летом — на балконе. Сказка!

   — Скромно и со вкусом, — оценил Погодин, — Не хуже, чем в Европе.

   — Пошли есть, врун, — ущипнула его сестра.

   Он водрузил на обильно сервированный стол бутылки «Джека Дэниэлса» и красного марочного вина. Под горячую еду жаловался на вредное начальство. Сестра ни на что не жаловалась, всё в её жизни было хорошо. А что денег нет, и папаше на ребёнка плевать — бывает, справимся, образуется.

   Племянник, демонстрируя новоприобретённые навыки, расхаживал по кухне, и цеплялся то за маму, то за дядю Витю. Виски согревало.

   Курить сестра разрешила на балконе. Он вышел, шаркая тапочками, чиркнул зажигалкой.

   — Ни фига себе, — прошептал сквозь стиснувшие сигарету губы.

   В низине, за Юлиным жильём, темнело длинное деревянное здание. Оно зарылось в овраг, притрушенное листьями, невероятно старое. Два этажа, плоская, крытая жестью крыша. Слепые окна с зубастыми осколками стёкол. В последний его визит сюда в деревянном чудовище обитали люди, чахоточные завсегдатаи зон, промышляющие героином цыгане. Теперь и они бросили дом. Здание походило на гроб из затопленной подземными водами могилы. Гнилой гроб.

   С чёрной дерматиновой дверью одной из квартир на втором этаже…

   — Ну и сосед у тебя, — сказал Погодин. Юля непонимающе заморгала.

   — Барак. Я считал, его снесли сто лет назад.

   — Обещают! — фыркнула Юля, помешивая в кастрюле кашу для сына, — А он — хоть бы хны, стоит, где стоял. Бесплатный отель для бомжей, — она нахмурилась и добавила: — Но в нём и бомжи ночевать брезгуют.

   — Или бояться Тролля, — улыбнулся Погодин, болтая в стакане алкоголь.

   — Кого?

   — А ты не слышала? Школьниками мы называли барак «домом Тролля». В честь маньяка, который в нём жил.

   — Ну, спасибо, братик, — хмыкнула Юля, — Именно то, что мне хотелось узнать на новоселье.

   — Так, когда это было! И ты же у меня смелая. Бесстрашная суперсестричка. Помнишь, как полезла меня из Тигриного озера вытаскивать?

   — Спрашиваешь! Ты, дурачок, танк нырнул искать.

   — А он есть, танк-то.

   — Паша и тот с тебя смеётся. Дядя у нас с приветом, ага?

   Через час, получив свою порцию поцелуев, племянник был торжественно переправлен в кровать. Юля убрала еду и устроилась напротив с бокалом вина.

   — Ну, рассказывай про Тролля своего.

   — Да что рассказывать, — пожал он плечами, ощутив вдруг холодок, — Орудовал здесь в лихие девяностые. Дрол у него фамилия была. Александр Дрол.

   — Людоед! — щёлкнула Юля пальцами, — Я помню его фоторобот на столбах. Жуткий такой, он мне ночами снился. И мама запрещала со двора выходить.

   — Его в девяносто пятом, вроде, арестовали. Он покончил с собой до суда.

   — Слава Богу, — заключила Юля.

   — Ага, — пробормотал Погодин, глядя в стакан, — Легенда была. Чтобы наказать кого-то, сильно наказать, нужно его фотографию оставить под квартирой Тролля.

   — Наёмный убийца с того света? — без тени улыбки произнесла Юля, — И что, оставлял кто-то фотографии?

   «Да», — выдохнул Погодин всеми своими порами.

   — А мне почём знать? — сказал он вслух.

   Они посидели ещё немного. Юля допила вино, зевнула:

   — Ты меня прости, братик, пойду я спать. Умаялась за день.

   — О чём речь! Отпускаю с миром.

   — Так. Сейчас постелю матрас, одеяла. Интернет в твоём распоряжении, кури в форточку. Рада, что ты приехал.

   Он смахнул невидимую слезу, а она показала ему язык.

   Лампочка под потолком чужой кухни давала тусклый желтоватый свет. За окнами перекатывалась темнота и бряцала водосточная труба. Кран цедил в рукомойник настырное «кап-кап-кап».

   «А я ведь почти стёр тебя из памяти, Коля», — обратился он к прошлому, как к мальчику-погодке с угреватыми щеками.

   Нахохлился над ноутбуком. Отвлечься, расслабиться…

   В ленте новостей котики, задницы и мемы. Кто у нас он-лайн? Чернявский, Самонин, Долгушева.

   Он навёл курсор на аватарку Божены. Написать бы, да о чём? В офисе она дружелюбно, без флирта, общается с ним, но большего явно не позволит — птицы разного полёта. Статус «влюблена» — он живо представил стереотипного качка в голде. Или в столице уже не говорят «голда»?

   Пролистал альбомы в поисках фаворита — «Турция 2014». Там внушительные прелести Божены норовят выпрыгнуть из умопомрачительного белого купальника, а на тридцать втором фото соски выпирают из-под материи

   (из-под дерматина)

   как

   (черви или змеи)

   напёрстки.

   Он вытер внезапно увлажнившийся лоб.

   — Чушь, — пробурчал, — Дядя с приветом.

   Улыбнулся и выбрал альбом «Новый Год, корпоратив». Палец левой клавишей мышки выбивал азбуку Морзе. Задерживался на тех фотографиях, где была Божена. В синем платье с обнажённой спиной.

   Грёзы о сотруднице обволокли, и морда Щекачёва воспринялась как трупик насекомого в изысканном деликатесе.

   — Ах, ты чмо, — осклабился Погодин.

   Щекачёв обычно мялся в стороне от веселья, напряжённый, высматривающий. Вот и здесь он был запечатлён в гордом одиночестве, затравленный и жалкий. Пустой стул сбоку — начальник отлучился. В руке бокал с минералкой. Альберт Михайлович, естественно, не пьёт спиртное.

   И, к гадалке не ходи, прокручивает в вытянутом своём черепе фразу из тренинга для идиотов: «я самый красивый и успешный». Нет, «ты самый красивый и успешный», в третьем о себе лице, конечно.

   Зубы Погодина клацнули о кромку стакана.

   Он приоткрыл окно и закурил.

   Барак, который не могли демонтировать, лежал в яме, в разрытой могиле. Пронизанный сквозняками, чёрный, страшный.

   Да, страшный, особенно если вам двенадцать, и вы идёте по его ступеням, стараясь не касаться ни стен, ни перил, и дверь вырастает, дверь ждёт, и что-то ждёт за ней, всегда ждало. Притаилось, сгорбилось, когти царапают воздух нетерпеливо. В вашем дрожащем кулаке — подарок для Тролля, крошечный, с ноготь, гладкий на ощупь лоскут, кусочек школьной фотографии, ненавистное лицо, пиратская метка.

   Коля Касьянов по прозвищу Касьян. Хуже него разве что Тролль, но троллей не бывает, а Коля бывает, с прыщавой рожей своей и гиеньим смехом.

   Второгодка, он перешёл в Витин пятый класс, и школа превратилась в ад. От неуправляемого ученика страдали все, но Погодин был любимчиком Касьяна.

   — Эй, Погода, что-то ты сегодня мокрая.

   Подсечка, и он окунает Витю Погодина в лужу. И не просто окунает, а…

   Во рту появился привкус грязной дождевой воды.

   Про «дерьмовую погоду» лучше не вспоминать.

   Два года унижений. А потом…

   — Потом я убил его, — прошептал Погодин.

   «Не ты, — воспротивился здравый смысл. — Касьянов лазил по стройке и упал на арматуру. Не думаешь же ты, что»…

   Погодин резко захлопнул окно и прислушался стыдливо: не разбудил ли малыша? Но в квартире было тихо, лишь капал кран и ухало в трубах.

   — И откуда кому знать, проживал ли там маньяк вообще? — задал Погодин скептический вопрос и вбил в «Гугле» фамилию Дрола.

   Проживал — чёрный дом с плоской крышей был на первой же странице.

   «Серийный убийца терроризирует город».

   «В лесополосе обнаружена шестая жертва маньяка, семнадцатилетняя студентка кулинарного училища».

   «Ритуальные убийства? Садист из лесопосадки вырезает на трупах сатанинские символы».

   «Отсутствовала нога…. Удалены мягкие ткани»…

   И развязка:

   «В квартире при обыске найдены части тел, которые психопат употреблял в пищу».

   Убийца пойман, им оказался безработный Александр Дрол, 1949 года рождения. Фотографии бритого под ноль мужика. Неряшливые, грубые черты. Широкая полоса рта, глубокие носогубные складки. Глаза навыкате, круглые, будто лишённые век.

   «Покончил с собой в изоляторе, ногтями вскрыв аорту»…

   В разделе видео — передача «Криминал» местного телеканала и двухминутный ролик «Следственный эксперимент».

   Щелчок, и на экране зарябил чёрно-белый лес, мачты деревьев. Припорошенная снегом прогалина. Опера, упакованные как японские ниндзя, и понятые. Между ними, в лыжной шапке и бушлате, Дрол — он на голову выше милиционеров, настоящий великан. Странно удлинённые кисти схвачены наручниками.

   — Ну и урод, — прокомментировал Погодин.

   И волосы встали дыбом. Точно услышав что-то, Дрол посмотрел в камеру, прямо на Погодина посмотрел круглыми безумными бельмами.

   — Я сделал это, — сказал он грудным голосом.

   Погодин нервным рывком закрыл вкладку с видео. На мониторе вновь возникло фото Щекачёва. Ну, всяко приятнее, чем пялящийся в упор великан-каннибал.

   Погодин раздражённо оттолкнул от себя мышку. В висках стучала кровь.

   Да что со мной…

   Слева монотонно зажужжало, и он подскочил от неожиданности.

   Воззрился удивлённо на принтер. Серая коробка мигнула лампочками, погудела и выплюнула тёплый листок.

   Распечатанная фотография Стукачёва. Карикатурного, идеально мерзкого Альберта Михайловича.

   — Ничего сверхординарного, — сказал Погодин, — Нечаянно запустил принтер.

   Дыхание спёрло, и кухня не на шутку расшумелась: буйным эхом в трубах, капаньем крана, урчанием холодильника и тиканьем часов. Захотелось глотнуть свежего воздуха, отфильтровать плохие мысли.

   Он выбросил распечатку в мусорное ведро, помешкал, извлёк обратно. Сунул в карман куртки — избавлюсь от неё на улице. Зашнуровал ботинки в подъезде.

   Почтовые ящики на первом этаже были загружены Иеговской макулатурой. Несколько брошюр осыпались, он прочитал на цветастой обложке: «Гнев приведёт к Сатане».

   Как мило.

   Ветер отрезвил, утихомирил разыгравшуюся фантазию.

   Погодин пересёк детскую площадку и замер на краю оврага. Вниз убегали ступеньки, частично мощённые досками, частично вытоптанные в земле. Барак топорщился пристройками, обвисшими карнизами, ставнями и козырьками. Скрипел, и в скрипе его Погодину чудился вызов: а слабо в гости зайти, как тогда, в детстве?

   Не слабо.

   На секунду, и сразу назад. Маленькое ночное приключение.

   Подумалось мельком, что и ухватись он за столб, ноги бы несли на скрипучий зов. Мимо изгороди, по заросшему сорняком пустырю, в тёмное чрево подъезда.

   Запах гниющего дерева, слякоть, хлюпанье. Погодин нашёл в телефоне фонарик и высветил липкие стены. Что-то похожее на мокриц копошилось в зазорах. Пятерня нащупала карман, шелестящий листок.

   Лестница застонала.

   Сейчас фонарик уткнётся в чёрный дерматин, в пучащуюся ткань, словно с изнанки на неё напирают лицом, чудовищной личиной, и глазок становится глазом существа…

   Но луч свободно провалился в черноту. Дверное полотно исчезло. За пустым проёмом вырисовывалось жилище Тролля.

   Оправдываясь любопытством, он переступил порог. Ковырнул фонариком темноту. Замшелые стены, дряхлый настил.

   «Какого чёрта я тут забыл?» — взъярился он на себя. Скомкал распечатку и швырнул через плечо. Двинулся к выходу.

   Луч хлестнул по коморке в конце коридора. Озарил ржавое металлическое корыто и надтреснутое зеркало. Погодин оцепенел.

   Стены ванной были практически не видны за слоем фотографий. Их носили сюда годами: большинство портретов выцвели до рыжих абстракций. Десятки, сотни лиц, мужчин и женщин, школьников и даже годовалых детей. Тех, кому завидовали, желали горя, кого ненавидели настолько, чтобы явиться в логово Тролля и пришпилить к коллажу их снимки. Стена ярости, вот что это было.

   Давясь кислой слюной, Погодин вышел из коморки.

   «Достаточно исследований», — подумал он, шагая к подъезду.

   В дальнем углу захихикало.

   Фонарик впился в источник звука. Тьма пожрала свет. Кокон мрака в углу снова хихикнул: так хихикает заклятый школьный враг. Или двенадцатилетний мальчишка, которого обрекли на смерть, отдали в лапы Тролля.

   Погодин крутнулся на носках и заметил приближающуюся фигуру.

   — Братик?

   — Юлька!

   Он обнял сестру.

   — Как ты здесь очутилась?

   — Я проснулась, а тебя не было. Увидела в окно, как ты идёшь к бараку. Как лунатик… Я звала тебя с улицы…

   — Я не слышал, — он поцеловал её в висок, — Зачем ты шла за мной, глупая?

   — Я подумала…. Подумала, что ты можешь сделать что-то дурное.

   — Да, — сказал он, — Да, так и есть.

   До утра они просидели на кухне, грея ладони чайными чашками и болтая. О детях, работе и перспективах, но не о чёрном доме, нет.

   Гуляли по парку днём и смеялись, когда Паша начинал приставать к уличным музыкантам. Ели сладкую вату и пили молочные коктейли.

   Попрощались вечером; он обещал приехать в ноябре.

   Загремела электричка…. Прочь от малой родины, сестры и стены гнева в коморке заброшенного барака.

   Всё воскресение он провёл на кровати, читая журналы. Мерно бубнил телевизор, транслировал российский сериал. Веки склеивались.

   Остроты героев перемежались закадровым смехом.

   Хихиканьем гиены.

   Погодин уронил журнал.

   Коля Касьянов стоял у телевизора. Волчий оскал от уха до уха, впрочем, ушей у него не было, как и губ, и носа. Со скул свисали клочья серой шкуры. Если смерть Касьяна и была трагичной случайностью, после похорон, в гробу, Тролль съел его лицо.

   — Привет, Погода, — булькая гноем на букве «п», произнёс Касьян, — Он сделает это.

   Обглоданный до кости палец указал куда-то за спину. Погодин оглянулся.

   В кресле, едва вмещаясь, восседал Александр Дрол. Круглые глаза умалишённого буравили Погодина, они напоминали половинки теннисного шарика, влепленные в глазницы, глаза хамелеона.

   В руках Дрол держал голенького ребёнка. Ребёнок хныкал и вырвался. Жёлтые ногти Дрола скользили по нежной коже.

   Погодин узнал Пашеньку, своего племянника.

   Закричал истошно.

   Дрол распахнул рот, огромную багровую пасть и запихнул в неё голову мальчика.

   Погодин проснулся за миг до того, как сомкнулись острые зубы. И ещё полчаса лежал, уставившись в окно.

   По пути на работу он пытался дозвониться сестре — тщетно. Предчувствия терзали, душили за горло.

   Абонент вне зоны.

   Всего-навсего телефон разрядился, не так ли?

   — Понедельник — день тяжёлый? — спросила Божена, — Вить, ты в норме?

   Он подёргал себя за воротник.

   — Плохо спал…

   — Виктор!

   Подобострастная ухмылка Щекачёва не предвещала ничего доброго. Только этого не доставало с утра.

   — Мы говорили о вас с боссом на летучке. Про ваш проект. У босса имеются кое-какие сомнения, я убеждал его, что вы ценный сотрудник и…

   — Давайте быстрее? — перебил Погодин.

   Лицо Альберта Михайловича осунулось.

   — Что вы позволяете себе?

   Шум в коридоре отвлёк внимание замдиректора. Он негодующе посмотрел на дверь, на уволенного в начале месяца Фатичева.

   — Ренат? — Божена приподнялась со стула.

   Фатичев выглядел кошмарно: растрёпанный, бледный, небритый. Опухшие глаза пошарили по офису, сфокусировались на Щекачёве и сверкнули. Одновременно чёрная сталь заблестела в его руке.

   Старомодный, с тонким дулом пистолет.

   «Игрушечный, наверное, — подумал Погодин отрешённо, — С таким можно играть в театре красного комиссара, но убить человека таким нельзя».

   Ствол нацелился на ошарашенного замдиректора.

   — К стене, — велел Фатичев устало.

   — Что вы себе позволяете? — переадресовал Щекачёв свой недавний вопрос.

   — Иди к стене! — рявкнул Фатичев.

   Трясущийся Щекачёв повиновался.

   Сотрудники вросли в стулья, наблюдая за происходящим.

   — Два часа назад умерла моя дочь, — доверительно сказал Фатичев заместителю.

   — О, — протянул Альберт Михайлович, — Мне так…

   Фатичев трижды выстрелил в грудь Щекачёву. Пули откинули того к стене. Он сполз, марая обои и таращась на бывшего подчинённого.

   Божена пронзительно завизжала.

   Фатичев бегло перекрестился, вставил ствол в рот и нажал на спусковой крючок.

   Погодин смутно помнил, как выносили трупы, что говорил назойливому и хамоватому следователю. Домой попал в полдень и тут же включил компьютер.

   Перед внутренним взором — разводы крови на офисной стене, вспышка огня во рту Рената, падающая без сознания Долгушева.

   Настрочил сообщение сестре: «переживаю, позвони немедленно».

   Зашёл на страницу Божены, в новогодний альбом. Выбрал фотографию с Щекачёвым, ту самую.

   — Ну, разумеется, — прошептал, — Вот же ты.

   Курсор потрогал силуэт ныне остывающего в морге замдиректора. Порхнул к окну на заднем фоне. В стекле отражался фотограф. Фатичев.

   Двоих. Он отдал Троллю двоих.

   Погодин зажмурился.

   Позвонил телефон. Незнакомый номер.

   — Братик?

   С души будто схлынула мазутная тьма.

   — С тобой всё хорошо, Юль?

   — Да. Всё по-старому.

   — А Паша?

   — Ест яблоки. Точнее, надкусывает.

   Погодин вознёс небесам молитву.

   — Я звонил, но…

   — Да, — вздохнула Юля, — Я такая раздолба. Потеряла свою мобилку.

   — Да ей же сто лет в обед! — хохотнул счастливый Погодин, — Копейки стоит.

   — Мобилка — ерунда. Там была куча фотографий. Моих, твоих, Пашкиных…

   Сердце Погодина ёкнуло. Пальцы стиснули подлокотник кресла, чтобы тело не кувыркнулось куда-то вверх, в потолок.

   — К-когда ты её потеряла?

   — В пятницу, я думаю. Её не было, когда мы гуляли в парке, но я надеялась, что забыла дома и…

   Он сбил звонок. Телефон спикировал на ковёр. Погодин качнулся из стороны в сторону. И засмеялся дребезжащим механическим смехом.

   В голову пришла показавшаяся забавной мысль: даже если Тролль не умеет пользоваться сотовым, Щекачёв, этот дохлый лизоблюд, охотно ему подсобит.
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    Снегири

    Дмитрий Костюкевич
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Казалось, на улице взлетает что-то большое и упрямое. Воздух комнаты дрожал от громкого мерного гула.

   — Да задолбали уже!

   Артём отложил книгу, вскочил с дивана и захлопнул окно. Приглушил — самую малость.

   Под окнами лежала стройка. За ней, через дорогу, стояла ТЭЦ. Белая густая струя била в грязно-серое небо — опять стравливали пар, или что там они делают? Ну, хоть по ночам прекратили пугать. Артём хорошо помнил, как однажды проснулся от непонятного грохота за окном и долго лежал в липкой темноте, гадая: война? авария? прибытие пришельцев?

   Он опёрся руками о подоконник и стоял так; взгляд был злым и беспомощным, как сверло с тупым наконечником. О концертах ТЭЦ писали на новостных порталах: заменили котёл на более мощный, теперь сбрасывают давление, что-то в этом духе — он не вникал. Привыкайте, новосёлы! Родовые схватки микрорайона были в самом разгаре: полгода назад они вытолкнули пятый по счёту дом, из окна которого сейчас смотрел Артём, и принялись за шестой.

   Ремонт в своей однушке (двушку оставил Нелли и Маугли) сделал за два месяца; месяц жил на съёмной хате, пока шли черновые работы. Микрорайон ютился на загривке города, дальше — только «железка», руины промзоны да лес.

   ТЭЦ голосила. Рёв авиационных двигателей — вот на что это было похоже, только гадские самолёты не улетали, висели над станцией. Прервался, громыхнул с новой силой.

   А Маугли шум нравился. Маугли залезал на подоконник и гудел, передразнивая. Сын он увидит послезавтра, в субботу, если только Маугли не засопливит или что-нибудь в духе детсадовских болячек. Артём попытался разобраться в том, что чувствует, думая о предстоящем дне с сыном. Любовь и нежность были какими-то сонными, придавленными житейским хламом.

   Небо темнело, загорались фонари. Москитная сетка лоснилась от пыли — проклятие строек. Копируя повадки Маугли, он залез на подоконник с ногами и положил руки на колени. Детям всё интересно: и круглые плафоны, наполненные жёлтым светом, и лампочки в решётчатых клетушках на строительных лесах… Взгляд Артёма остановился на двух рабочих.

   Строители сидели на досках третьего яруса, светильник висел на диагональной стяжке — выше и левее. К рамам конструкции вертикально крепились лестницы. Артём вспомнил старую компьютерную игру, в которой человечек бегал по уровням и собирал кирпичики золота. Человечек умел выкапывать ямы, в которых застревали противники. Рабочие на строительных лесах не двигались, будто угодили в одну из таких ям, точнее, в две. Неподвижно сидели на корточках. Артём прищурился — они что, сидят лицом к фасаду? Он не мог разглядеть лиц, хотя бы светлых пятен, которыми кажутся лица на таком расстоянии.

   И что они всё-таки там строят? Строительные леса опоясывали не типовую жилую десятиэтажку, а четырёхэтажное здание без окон с внешней стороны. Окна смотрели только во внутренний дворик. На них были решётки. Возвращаясь с работы и проходя мимо высокого забора с навесом из кровельной стали, он часто задавался вопросом о назначении слепого здания. Хотел спросить у отца, но постоянно забывал.

   Рабочие не шевелились. Коконы из роб, красные с чёрным. Словно огромные нахохлившиеся снегири. Снегири… хм, а что, забавно. Вот только ничего забавного в двух шарообразных фигурах не было. Когда кто-то, по твоему разумению, должен двигаться, но не двигается… Жутковато было.

   Он по-прежнему не мог различить ни голов, ни рук, ни ног. Спят, надвинув на лицо каску? Курят? А почему лицом к утеплителю?

   ТЭЦ смолкла, протяжный звук оборвался, словно дыхание мертвеца, — и тогда «снегири» покатились. Зрелище было настолько сюрреалистичным, что он даже не пытался его осмыслить. Открыв рот, смотрел, как большие красно-чёрные шары катятся по доскам, перепрыгивают через металлические перекладины, исчезают за углом здания. Смотрел, словно окно было экраном, внутри которого жила по своим законам реальность компьютерной игры или фантастического фильма.

   Артём взял книгу и прошёл в кухню, придвинул стул к кухонной столешнице (стол ещё не выбрал), сел и принялся читать, в напряжённой позе, медленно, перечитывая некоторые места, потому что не улавливал смысл. Сумерки сгустились до черноты. Света единственной лампочки не хватало, и он включил светодиодную ленту под шкафчиком над раковиной. По страницам ползли красноватые тени.

   В непривычно глухой тишине, в сумерках сознания, горела мысль: что, к чертям собачьим, я видел?

   Что-то…

   Что-то прокатилось по доскам. Может быть, комья старой одежды, строительное перекати-поле… Объяснение наверняка до банальности смешно, по-шерлокохолмски элементарно. Просто слишком мало данных для анализа. К тому же было темно…

   Он какое-то время прислушивался к звукам улицы. Потом взял книгу и снова стал читать, упорно перелистывая страницы и изумляясь тому, что ещё вчера ему казалось совершенно не страшной, в чём-то даже смешной история о зубастых созданиях, поедающих прошлое.

   
* * *

   
Закончил в семь, позже обычного. Сдавали отделами срочный объект (реконструкция порта), чтобы не выходить в субботу.

   Артём очень соскучился по сыну, по их бессмысленно-бестолковому (характеристика Нелли) времяпрепровождению. Перспектива провести выходные в одиночестве — на диване перед телевизором — уже не устраивала. Замешаны ли здесь…

   Да, да, долбаные «снегири» были очень даже при чём; грёбаный стыд, они испугали его — он сознался в этом самому себе. И закрыл тему. Попытался.

   После работы заехал в магазин игрушек. Выбирать подарок для Маугли было здорово: вернулось уютное чувство — предвкушение радости, улыбки сына (до развода он не мог продержаться и недели, чтобы не принести Маугли новую игрушку; Нелли боролась-боролась, да не…) — так что спасибо, «снегири». Спасибо, и ещё раз до свидания.

   Артём долго ходил вдоль стеллажей, высматривал, выжидал — поймёт, когда увидит, услышит подсказку: это я! сегодня — это я! И он услышал, и довольный пошёл к кассе, и положил на ленту затянутую в полиэтилен большую коробку.

   Со стороны пустыря налетали злые порывы ветра. Над узкой полосой тротуара (всё, что оставила пешеходам стройка) дребезжали листы оцинкованной стали. Артём вёл взглядом по деревянному забору, ладные строганые доски идеально прилегали друг к другу. Артём глянул налево, через дорогу. В промежутках между занозистыми подкосами плыла ТЭЦ. Из раздвоенных на конце, похожих на пароходные труб почти бесшумно — станция не любила быть предсказуемой — валил белый дым. Артём свернул за угол.

   На запертых воротах (из толстой вагонки, как и остальной забор) висел огрызок «…АСПОРТ ОБЪЕК…». Артём покачал головой, достал телефон и долго листал журнал вызовов. Давно отцу не звонил, давно. Интересно, как часто будет звонить ему Маугли, когда вырастет?

   — Привет, пап.

   — Привет. Всё хорошо?

   «Относительно чего?» — подумал Артём.

   — Порядок.

   — Как Маугли?

   Отец сразу подхватил прозвище внука: «А что, похож». Мама не приняла: «Клички только у животных. У моего единственного внука имя есть». Но ведь Маугли, Маугли! Тот, что из советского мультика: длинноволосый (Нелли предупредила, что до десяти лет волосы сына — её забота), смуглый, разговорчивый только с животными.

   — Хорошо, — поспешил Артём; не хотел про Маугли — слишком близко к разводу и одиночеству. — Пап, ты не…

   Отец опередил:

   — А ты как?

   — И я хорошо. — Улочка клонилась к новостройкам. Навес закончился, ступенчатый забор — нет. Над слепым зданием темнело небо, затхлое и отёчное; сумерки редко к лицу окраинам. — Не в курсе, что у меня тут на Охотничьей хитрое достраивают?

   — А подробнее?

   — Ну, здание подковой, без окон. На пустыре напротив ТЭЦ.

   — Понял. — В голосе отца появился профессиональный интерес: как-никак, больше сорока лет в архитектуре. — Там областной суд новое здание планировал, но в итоге не срослось. Много построили?

   — Уже стены утепляют. А кто планировку района делал?

   — Столица. Институт градостроительства.

   — Ясно. Можешь узнать, по итогу — что и кому? А то каждый вечер прохожу, даже паспорта объекта нет.

   — Конечно. В понедельник спрошу у Романыча. Только напомни.

   — Добро… Пап, алё?

   Артём слышал голос мамы и нетерпеливые ответы отца. Ветер раздул ветровку, будто под ней пряталось ещё одно тело; Артём застегнулся под горло.

   — Мама спрашивает, когда Маугли к нам приведёшь?

   В отдалении от телефона мама сказала что-то вроде «а то одичает совсем».

   — Подожди…

   — Что такое? — спросил отец — видимо, что-то почувствовал в его голосе.

   Действительно — что?

   Артём сделал два шага и резко остановился. Рука с телефоном опустилась к бедру. Он прислушался к тому, что происходило за временным ограждением.

   С чего он взял, что там что-то…

   Этот звук…

   Артём не мог его опознать. Быть может, звуков было несколько, из разных источников — привычные звуки стройки на сильном ветру, и вместе они звучали по-новому, как-то тревожно… имитируя жизнь. Преследование.

   Он смотрел на ворота (эти были из профнастила). Через несколько метров пути человека и забора расходились: забор сворачивал направо, Артёму же надо было прямо.

   За воротами кто-то стоял. Он, этот кто-то, ещё минуту назад двигался за забором параллельно Артёму… Артёма смущал способ перемещения незнакомца — судя по звуку, тот не шёл, не крался, а именно перемещался неведомым способом, для которого меньше всего подходят ноги.

   «Они были круглыми, а стали плоскими, чтобы пролезть в щель под воротами, и теперь…»

   Или его всё-таки обманули шелест мусора, теньканье кровельной стали, скрипы строительных лесов и шлепки незакреплённых кабелей?

   Зажглись фонари. Один на углу стройки, парочка за спиной, остальные через дорогу — вдоль жилой многоэтажки, мимо которой Артёму предстояло пройти: нырнуть в арку за окнами парикмахерской («СКОРО ОТКРЫТИЕ!»), пересечь детскую площадку, у Департамента охраны свернуть налево, и вот — дом, милый дом (если включить угрюмую иронию).

   Ну а пока — ворота, ведущие на странный строительный участок. И чёрное напряжение за ними.

   Когда не хватает информации, мозг домысливает увиденное или услышанное. Опираясь на визуальный опыт, тысячи образов из прошлого, достраивает картинку. Включает режим испуганного художника. Так в темноте часто мерещатся чудовища, а в шуме ветра — голодное завывание…

   Что он увидит, если ворота распахнутся?

   Что он увидит сквозь них, сквозь призму прошлого, сквозь детские страхи?

   Артём нервно глянул на пешеходную дорожку вдоль новостройки. Показалось, или фонарей теперь горело меньше? По тротуару кто-то брёл в сторону арки, приземистая мужская фигура, отчего-то смутно знакомая.

   Взгляд Артёма вернулся к воротам. Чёртов магнит. Хтоническая тень за стальной обёрткой. В кончиках пальцах покалывало — это было почти приятно. Чувствовать, касаться реальности — пусть и непонятной — растопыренной взмокшей пятернёй…

   Кто там может стоять в это время?

   Кто-то из рабочих?

   «Снегирь».

   Артём хмыкнул, подался к воротам, протянул руку, и тут понял, что в ней зажат телефон.

   В это мгновение раздался сыпучий звук — с таким звуком щебень, вылетев из форсунки машины-ремонтёра, встречается с дорожной выбоиной, — накатил и жахнул в ворота с той стороны.

   От удара створки ворот металлически брякнули, но замок (или засов; Артём был готов додумать даже маховик, как на люках подводной лодки) удержал их вместе. В вертикальную щель на мгновение проник мерцающий серебристый свет — лишь на мгновение.

   Сыпучий звук откатился.

   Артём не побежал. Не сразу.

   Ворота вздрогнули от повторного удара. Артём тоже вздрогнул, слабо, стыдливо; мышцы натянулись от напряжения. Он открыл рот, будто собирался обратиться к тому, кто с разгона бился в ворота. Сказать: «Хватит». Или: «Не останавливайся».

   Он ждал третьего удара, но его не последовало.

   Ощущение скованности прошло.

   Окончательно стемнело, слишком быстро, если кому-то было интересно узнать его мнение. В темноте шелестел тихий голос, низко, у самых ног.

   Он медленно опустил взгляд.

   В одной руке пакет с подарком, в другой… другая рука была пуста. Он уронил телефон.

   Голос шёл из динамика. Его звал — из другого мира — отец.

   Артём присел и поднял к уху ракушку с этим тёплым и уютным миром.

   — Да, пап… да, нормально… просто показалось.

   — Точно всё нормально? — переспросил отец, скорее всего, под нажимом мамы. Артём слышал её голос.

   — Ага.

   За воротами было тихо.

   Он развернулся и побежал. Тихо и не спеша, словно не убегал, а догонял, стараясь скрыть своё приближение. Отец спрашивал о чём-то неважном — он отвечал. Странно, у него даже не сбилось дыхание. Шуршал пакет, коробка билась о бедро.

   Сворачивая в арку, он обернулся.

   Фонарные столбы на территории стройки (фонари не горели, но угадывались на фоне подсвеченных строительных лесов) напоминали неподвижные чёрные пальцы, которые вылезли из земли и окаменели, чтобы вечно указывать в незнакомое небо. Ветер стих, район затаил дыхание — задыхался.

   Артём зашёл в минимаркет на первом этаже соседского дома. Внутри было душно, едва уловимо пахло гнилыми овощами. Артём выбрал вишнёвый сок и шоколадное печенье. У стеллажей достал телефон. Экран треснул, но показывал. Хоть так.

   — Привет, молодёжь!

   У холодильников с пивом стоял мужчина в безрукавке на голое тело, лысый череп глянцево блестел. Мужчина протягивал руку.

   — Здравствуйте, — сказал Артём; знакомые черты и фигура сложились в имя.

   Дядя Серёжа — отец одного из старых дворовых товарищей. Правда, «дядей Серёжей» он был для Артёма лет двадцать назад. Артём не помнил (скорее всего, никогда и не знал) отчества мужчины, поэтому кивнул с почтительной полуулыбкой и пожал протянутую руку. Кисть и предплечье дяди Серёжи покрывали бледно-синие наколки.

   — Какими судьбами? — спросил дядя Серёжа, не отпуская кисть Артёма.

   — Квартиру здесь купил.

   — О! В каком?

   — В пятом.

   — А я в третьем. И Димка мой в четвёртом.

   — Знаю. Встретил недавно.

   — Ну что, оценил прелести нового района? — Дядя Серёжа наконец отпустил руку Артёма и теперь стоял, глядя снизу вверх, широко расставив локти — не только потому, что прижимал к рёбрам пятилитровый бочонок пива. — Молодых много, семейных, новую жизнь начинают, спокойно, чинно. Не то что в нашем старом дворе, а? Нет этих краснолицых, старости этой маразматичной.

   Артём кивнул.

   К молодым дядю Серёжу отнести уже не получалось. К семейным тоже — Димка рассказал, что брак родителей рухнул, отец оставил квартиру маме и перебрался поближе к сыну. Начал новую жизнь, но не ту, о которой говорил. Облысел дядя Серёжа после химиотерапии (Димка, похоже, принадлежал к тому типу людей, которые, встретив мало-мальского знакомого, выкладывают всё как на духу).

   — То-то, — одобрил дядя Серёжа. Лысый, пожелтевший, усохший «авторитет». — Хорошо тут. Парк, лес недалеко, речка. («Пыль, шум», — подумал Артём). Я места знаю за «железкой»… Сидишь, рыбачишь, дышишь — лепота. Если хочешь, как-нибудь вместе сходим.

   «Рыбалка, — подумал Артём, — выбор двух поколений разведённых мужчин».

   — Можно, — сказал он. — Как-нибудь.

   Жалкое выйдет зрелище… Или наоборот — то, что доктор прописал?

   — Мелочь мою случайно не видел? Чёрненький, мохнатенький. — Дядя Серёжа отмерил ладонью от пола не очень серьёзный для животного рост.

   — Собаку? — на всякий случай уточнил Артём.

   — Ага.

   Артём покачал головой.

   — Убежал утром. Труба затрубила — а Гиря как рванёт.

   Артём подумал о ТЭЦ. Молчит, паскуда, выжидает.

   — Ладно, пойду, — сказал он извиняющимся тоном.

   — Бывай!

   Артём двинулся к кассе.

   — Номер мой у Димки возьмёшь! — крикнул дядя Серёжа.

   — Добро!

   Он расплатился и вышел, пропустив в дверях молодого милиционера (скорее всего из Департамента охраны, они тут постоянно мелькали, особенно в обед; нет вызовов — ковыряем в носу, так это виделось Артёму).

   Объявление на подъездной двери сообщало, что с завтрашнего дня на неделю отключат горячую воду. Плановые работы. Ага, как же. Дошумелись, доспускали пар, идиоты. Он ткнул таблеткой в домофон, потянул за ручку, и тогда ТЭЦ нанесла ответный удар.

   Шибанула по ушам, прибила рёвом.

   Вот теперь Артём вздрогнул по-настоящему.

   Небо проткнули огромным прутом, и дыра стала оглушительно всасывать воздух.

   — Сука, — процедил он, ныряя в подъезд, и услышал в ушах эхо собственного голоса.

   
* * *

   
Сергей Давыдович осмотрелся по сторонам и достал из-за пазухи арматурные кусачки.

   Ха, а ведь когда-то его звали Кусач. Глупое, но опасное прозвище. Раз уж на то пошло, оно ему нравилось до сих пор.

   Сергей Давыдович по прозвищу Кусач просунул в щель массивные губки болтореза, сжал длинные рукоятки — вторичные рычаги умножили усилие — и перекусил дужку навесного замка. Прозвище надо оправдывать, хоть изредка. Раньше он пользовался зубами — не для того, чтобы справиться с замками, а чтобы объяснить нехорошим людям последствия их нехороших поступков. Один раз вырвал мясистый кусок из щеки, в другой — отхватил мочку. Уважения и понимания резко прибавлялось. Нехорошие люди перестали соваться во двор. Погоняло прижилось.

   Был ли он сам хорошим? Не его забота. Для своих он хотел быть правильным, чётким. Кажется, ему удавалось — все эти чёртовы годы, даже когда «своих» рядом не осталось.

   Замок упал на подсохшую грязь и вдавился в неё, когда Кусач толкнул калитку. Дверь не открылась до конца, упёрлась в деревянный кабельный барабан, но Кусачу хватило и этого — он протиснулся на территорию стройки.

   Он часто вздыхал по девяностым. В девяностые пёрло, в основном с границей — вывезти то, привезти это. Поднялся. Зажили. После кризиса едва хватило, чтобы помочь приженившемуся Димке, сыну, с новой квартирой. А вот чтобы разбежаться с бывшей по своим углам, пришлось продать ордена отца.

   С женой всё перекосилось, когда съехал Димка. Или косо-криво было сразу? Он ведь знал, на что шёл, отхватив себе самую симпотную шалаву в районе. Знал до того, как пропал окончательно. Потом была страсть и упрямая поза — исправлю, только моей будет! На время сработало, лет на тридцать (хотя он догадывался, что она иногда подгуливает; сам тоже не был ангелом). Но к разводу привели не только эти тёрки. Сексом там пахло слабо. Потому что любая самая симпотная шалава, даже родившая и воспитавшая твоего сына, со временем превращается в склочную бабу с утяжелившейся кормой. Иногда он ещё видел в ней двадцатилетнюю блондинистую соблазнялку, но чаще — шестнадцатилетнюю, голой сракой на грязном подоконнике, с раздвинутой рогаткой, к которой выстроилась очередь из трёх членов (он стоял последним). А ещё — сорокапятилетнюю, криво размалёванную и пьяную в дым, в машине какого-то чурбана, откуда он вытащил её за волосы в грязный снег…

   Он пошёл вперёд, ступая по следам протекторов самосвала. Спрятал кусачки и включил фонарик. Кучи песка отливали красным. Длинные ряды бытовок образовывали коридор, по которому он двинулся. Ещё несколько бытовок стояли отдельно, торцами к забору. Мутные оконца слепо поглядывали на Кусача.

   Кусач жил прошлым (после пятидесяти это нормально, ведь так?). Но он не соврал тому пареньку, с которым когда-то водился сын, когда сказал, что ему нравится новый район. Здесь действительно было спокойно и умиротворённо. Ему казалось, что он это заслужил. Видеться с сыном, с внуком. Болтать с продавщицами (он всегда и везде быстро становился своим). Гулять по лесу за «железкой», сидеть с удочкой.

   Да, заслужил. За то, что жил честно и прямо и смог привить это сыну. За то, что не раскроил (не покусал, ха) личико своей «благоверной», когда она попросила его что-нибудь решить с совместным сосуществованием, а сделал всё чинно и быстро. За то, что дал под сраку онкологическому грызуну, который намеревался закусать его до смерти…

   — Гиря! — позвал Кусач. — Где ты, братишка?

   Гиря не отозвался. Впрочем, как можно что-то услышать при таком аккомпанементе? ТЭЦ трубила во все трубы. Но должна же она когда-нибудь замолкнуть?!

   Теперь, сворачивая к зданию, Кусач усомнился, что слышал лай Гири. Полчаса назад, за забором. Именно поэтому он отнёс пиво домой и вернулся к калитке с болторезом и фонариком.

   Приютить раненую шавку было правильным решением. Как и сейчас — найти (спасти) её.

   Он поднял глаза на недострой, опутанный строительными лесами. Какой ушлёпок решил строить дом без окон? Идея на миллион долларов… из «Монополии».

   Ему давно не нравилось это здание. Оно оставалось для него серым пятном — он знал про него чуть больше чем ничего. И у кого бы он ни спрашивал, никто не мог дать внятного ответа — что это, для кого?

   Здание походило на разомкнутое колодезное кольцо — разрыв вёл во внутренний дворик. Окна выходили только туда, и иногда Кусач смотрел с балкона своей однушки на круги бледного света. Круглые окна, мать их, иллюминаторы — архитектор точно сидел на чём-то тяжёлом.

   Фонарик Кусач отключил — хватало сияния полной луны и света прожекторов, запутавшихся в строительных лесах.

   Внезапно — когда нутро свыклось с этим звуком — заткнулась ТЭЦ.

   — Братишка! Гиря! — Кусач посвистел.

   Гиря не отзывался.

   Зато кто-то шуршал во дворике.

   Кусач пошёл на звук. Подошвы остроносых ботинок ступали по гладким большим плитам с идеально ровными тонкими швами. Хрустел песок, но дворик был избавлен от мусора и остатков стройматериалов. Только на строительных лесах по правую руку лежали раздербаненные упаковки теплоизоляции.

   На уровне второго этажа горели красные огоньки. Видеокамеры.

   В кармане у Кусача была обычная чёрная балаклава. Если её натянуть и поднять воротник… Кусач криво усмехнулся. Он просто ищет свою собаку. А за сломанный замок, если придётся, ответит. Всё по чесноку.

   Во дворике было темно. Никаких переносных светильников; лунный свет лениво стекал по левой стороне внутреннего кольца и будто впитывался в армированный бетон.

   Кусач поднял фонарик и поводил по стенам. Он всё больше хмурился.

   Не окна. Если только какие-то хитровыдуманные.

   Но нет, вряд ли.

   Больше похоже на огромные прожекторы. Ага, на вмурованные в стену прожекторы.

   Кусач был уверен, что если их все разом зажечь, то лучи сойдутся в центре дворика.

   Хрень какая-то…

   Гиря выскочил из густой темноты под строительными лесами. Радостно (с нотками пережитого испуга) тявкая, понёсся на него.

   — А я за тобой, братишка. — Кусач подхватил пса на руки и дал облизать лицо. — Жрать хочешь?

   
* * *

   
Мерный гул сводил с ума. Казалось, он нарастал, заставляя вибрировать все мелкие косточки и хрящики в теле Артёма. Делал бессмысленным и неприятным любое занятие.

   Артём выключил телевизор и открыл книгу на закладке, осилил несколько страниц, часто возвращаясь к уже прочитанному, но ускользнувшему. Отложил книгу. Взгляд упал на треснувший экран телефона.

   Он стал думать о случае на стройке, о той штуке за воротами (убеждать себя, что это был человек, рабочий, значило нагло врать) — эти мысли казались ему важными, настоящими, интересными.

   Он устроился поудобнее и закрыл глаза.

   Перед тем как выключить телевизор и попытать счастья с книгой, он давился криминальной хроникой. До криминальной хроники — футболом. Вот какую форму приняло стремление человека вырваться из рутины: спорт и преступления; ах да, ещё мелодрамы. Вот через что осмысливает этот одинокий человек двадцать первого века вопросы бытия и собственное моральное одиночество.

   Артём подумал о ритуалах и обрядах, античных трагедиях, гладиаторских боях, индийских танцах — умели ведь раньше! Знали толк в настоящей драме. А потом измельчали, погрязли в убогих поисках. Трухнул от громкого звука — и на том спасибо, встряхнулся немного. А сверху залил телевизионной болтанкой (псевдострастями), чтобы ещё больше жизнь и смерть прочувствовать.

   И кто виноват в этом одномерном скучном одиночестве, отчуждении от себя и себе подобных? Вещи, кумиры, идолы… «Вот ваши боги, которые вывели вас из Египта…[1]»

   «Египет… — подумал Артём, а потом: — Человек в синей футболке по-волчьи взбирается на бархан…»

   А потом открыл глаза.

   Богатство страстей покрывали тонны мелкого песка Аравийской пустыни. Стаи снегирей срывались с оледенелых ветвей и улетали в прошлое или будущее. ТЭЦ безмолвствовала. Как давно? Артём не знал.

   
* * *

   
Гиря заскулил. За спиной, отрезая путь, прокатилась тень.

   Кусач развернулся.

   — Это от них ты прятался? — спросил он пса. — Ну же, братишка, не дрейфь.

   В проходе, которым Кусач попал во внутренний дворик, появился громадный шар.

   Кусачу удалось разобрать, что представляет собой странный шар — мелкобугристый, словно ком шелухи от семечек, чёрного и красного цветов.

   Потом красное пятно скользнуло вниз, через несколько секунд выплыло сверху — ком катился к нему.

   Кусач прикинул размеры существа (он не сомневался, что перед ним живое существо): метра полтора в диаметре, плюс-минус.

   «Что за долбаная хрень?» — подумал Кусач.

   Ком приближался.

   Гиря бился на груди, царапая и подвывая. Рукоятки болтореза сползли за резинку куртки.

   Кусач попытался найти у существа глаза, но, кроме красного пятна, ничего не видел. Красное пятно казалось складчатым, с грубым рисунком, как у шершавой кожи. Остальное тело было чёрным, неровности напоминали кровяные корочки. Уродливый ком заметно раздувался и сдувался, как кузнечные меха.

   Луч фонарика задрожал. Мышцы Гири вибрировали.

   Существо сократило расстояние между ними до жалких двух метров.

   Что бы это ни было, оно напугало пса, да и его… не оставило равнодушным.

   Кусач ухмыльнулся узкой хищной улыбкой.

   — Подганиваешь? — спросил он. То ли у существа, то ли у самого себя.

   Ком ринулся на него, и Кусач перебросил через него тонко скулящего Гирю, надеясь, что шавка вырвется из ловушки, найдёт под забором ямку (попала же она сюда как-то) и улизнёт.

   Существо замерло, подрагивая, будто в замешательстве.

   Кусач уронил фонарик, выдернул из-под куртки болторез и поднял к плечу.

   — На меня смотри! — приказал он.

   Скулёж Гири удалялся. Во дворике остались только человек и круглая хрень.

   — Ну?

   Уродливый ком откатился назад и медленно закружил вокруг Кусача, с каждым кругом уменьшая радиус. Казалось, что он пританцовывает. Красное пятно смотрело на человека.

   А затем распахнулось. Кусач увидел холодное мерцание зубов; зубы располагались в два ряда и были правильной треугольной формы, как египетские пирамиды.

   Этого ему хватило.

   Он швырнул в существо болторез и побежал к строительным подмостям.

   Подпрыгнул, вцепился руками в стальную горизонталь, нашарил ногой диагональную стяжку, оттолкнулся и забрался на дощатый настил. Ком прокатился под ним, подскочил и укусил — красное пятно провалилось внутрь зубастой дыры — воздух там, где мгновение назад висели ноги Кусача.

   Кусач стал карабкаться выше.

   Конструкция содрогнулась от удара. Заскрипели рамы, раскосы и ограждения.

   Он удержался. Подтянулся, забросил ногу на подмосток второго яруса, перевалился всем телом. Лестница была в трёх пролётах, Кусач бросился к ней. Надо попасть на крышу, а там — будет видно.

   Сверху упало чудовище.

   Проломило доски перед отскочившим назад Кусачом и полетело в темноту. Кусач схватился рукой за стойку и подался вперёд, силясь рассмотреть существо внизу.

   И увидел, что охотников стало двое. Два уродливых кома метались у металлических башмаков, вдавленных в опорные доски. Значит, сверху громыхнулся другой… Сколько их всего?

   Существо откатилось от лесов, разогналось по дворику и врезалось в раму. Второй ком прыгнул на вертикальную лестницу, вращаясь так быстро, что смог заскочить на настил. Он понёсся по краю, ломая рёбра конструкции.

   Подмости затряслись.

   Кусач слышал и видел, как рушатся леса; как из стены здания дымными пулями вылетают анкеры; как нетерпеливо ворчат существа; как он теряет опору и падает в колодец луны.

   Он перевернулся в воздухе, однако умудрился схватиться обеими руками за трубу — конструкция заваливалась, тряслась и стонала, — повиснуть, тем самым немного замедлив падение. Он поджал ноги, чтобы смягчить удар.

   Левый ботинок угодил во что-то мягкое и горячее. Правое колено взорвалось болью. От удара перехватило дух. В позвоночнике щёлкнуло. Кусача вдавило грудью в трубу, остаток рамы или ограждения, который удержал его в полувертикальном положении. Он почувствовал острую боль в рёбрах. На голову сыпалась бетонная крошка.

   Но своё состояние волновало его чуть меньше, чем то, во что он угодил левой ногой.

   Он посмотрел вниз, откуда разило гнилостным смрадом.

   В этом не было ничего правильного.

   Кусач увидел ком, и свою ногу в открывающейся и закрывающей пасти, и закричал. Существо не волновал крик. Существо поедало его, делало зубами — мерцающими треугольными зубами — «клац-клац-клац», и человека становилось меньше. Чудовище перекусило его правую ногу — ступня скользнула по кожистой губе-складке и упала на плитку.

   Кусач перестал кричать, подбородок ткнулся в грудь, плечи сломались — будто кто-то затаскивал его останки в чашу мясорубки. Он исчез по пояс, потом по грудь, и наконец в прожорливую дыру засосало его мёртвую лысую голову.

   Существо чавкнуло, провернулось пастью вниз и сжевало оброненную ступню. Оно издавало низкий сыпучий гул.

   Второе существо перемахнуло через обломки рухнувших лесов и понеслось к выходу из дворика.

   Гиря юркнула в щель под забором, перебежала через дорогу, развернулась и слезливо залаяла.

   
* * *

   
— В рюкзаке сменная одежда, если что. Салфетки. Лекарство от живота — вчера жаловался. И хлеб.

   Рюкзак был красно-синим с нашивками из «Рика и Морти». Артём его не помнил. Вещь пробралась в жизнь сына после того, как он ушёл.

   — Хлеб? — переспросил он.

   — Он хотел покормить уток в парке, — сказала Нелли.

   Артём смотрел мимо Нелли на сваленные в тамбуре мешки с плиточным клеем (мешки он видел каждый день, соседей, которые их оставили, — ни разу), и думал об разочаровании. Ты разочаровываешься в этом дне, затем в следующем, затем… В определённый момент разочарование начинает даже доставлять некое странное удовольствие, как вид чего-то огромного и неуправляемого, например карабкающегося на небоскрёб Кинг-Конга.

   — Сводишь в парк?

   — Конечно. Зайдёшь?

   — Нет, побегу, — сказала Нелли, оставаясь в тамбуре, будто переступить порог означало вернуться. — До вечера.

   — До вечера.

   Артём закрыл дверь и вернулся в зал.

   Маугли сидел на ковре и лениво водил пальцем по узору. Затем вскинул голову.

   — Па, а хорошо нам было в Египте? — спросил он, будто это по-прежнему имело смысл.

   Артём напрягся.

   «Человек в синей футболке по-волчьи взбирается на бархан…»

   Мысль уже не работала, не бодрила. Инъекции не помогали — выдохлось лекарство. Где найти новое?

   — Хорошо, — ответил он и упал на диван. — А у меня для тебя сюрприз.

   Артём нащупал за подушкой коробку и протянул Маугли.

   — Конструктор! Электронный!

   Глаза сына горели. Оно того стоило. Каждый раз оно того стоило. Даже если огонёк истлевал через час или день.

   В течение следующих двух часов они собрали светодиодный фонарик, радио, тестер проводимости, цветомузыку и с десяток вариантов звуковых схем и сигнализаций. Маугли был счастлив, Артём вымотан и доволен собой.

   Когда он последний раз был счастлив с Нелли? Он знал, с точностью до дня.

   Последние пять дней отдыха в Египте, два года назад. После сафари по пустыне, в завершение которого они так сильно перепугались друг за друга, что остаток отпуска жадно глотали каждую минуту, наслаждались жизнью. Встряска перед окончательным затуханием.

   Они поиграли ещё немного, затем почаёвничали, после чего Артём залёг с книгой на диване. Маугли потушил свет и молча танцевал под музыкальный канал — чёрный силуэт на фоне экрана.

   Артём наблюдал, и в сердце разворачивалось что-то тёплое, крылатое. Он закрыл глаза, но тут же открыл. Ни секунды не упустить, впитать всё до капли. Он не помнил, когда видел что-то более красивое и правильное.

   И так ему было хорошо.

   
* * *

   
У него — да и у Нелли, два сапога пара, — мало что получалось, чтобы громко, с надрывом. Даже развелись тихо, почти без сцен. Накопили мелочёвку упрёков, безразличия и усталости, и обнаружили себя по разные стороны этого завала. На вершине стоял Маугли и смотрел на них большими непонимающими глазами — напоминал, укорял.

   Скучно, обыденно, серо… Будто разучились реагировать, чувствовать; сплошные заторможенные реакции, жизнь после наркоза.

   Всё, что его окружало, не дарило радость — высасывало. Его словно положили на полку холодильника с функцией No Frost, которая быстро высушивает продукты, если их не укрыть; его никто не укрыл, а самому на себя было плевать.

   Заголосила ТЭЦ. Маугли оторвался от конструктора, к которому вернулся после танцев, и глянул на окно с интересом.

   Моргнув, погас телевизор. Запищал бесперебойник.

   — Это надолго? — спросил Маугли.

   — Не знаю.

   Прошлый раз отключили почти на всю ночь. Именно тогда у ТЭЦ прорезался голос.

   Артём взял телефон и спросил у поисковика, почему в его городе шумит ТЭЦ и как это связано с перебоями в электроснабжении.

   «ТЭЦ пугает горожан: странный гул и авария на подстанции

   В ночь с 10 на 11 апреля произошло короткое замыкание на Южной подстанции, а следом аварийное отключение линии электропередач. У жителей нескольких микрорайонов свет пропал на 3–4 часа. В Южном слышался неизвестный шум.

   Шум и энергопроблемы оказались связаны. Авария привела к изолированной работе ТЭЦ. Чтобы сбросить нагрузку, на станции стравили излишний пар из тепломеханического оборудования в атмосферу, что сопровождалось сильным гулом».

   «…Скорее всего, сбой случился из-за ТЭЦ. Громкий шум — это, вероятно, сброс пара через предохранительные клапаны (шум от барботёров котлов и выпаров деаэратов относительно небольшой). Вообще, уже надоели постоянные перебои и аварии. Почему нельзя навести порядок? И никаких комментариев от сопричастных лиц. Энергетики отмахиваются: плановые реконструкции. Знаем мы эти…»

   «…была опубликована официальная версия случившегося. Оказалось, что ни перепады в энергосети, ни гул ТЭЦ не были плановыми. Но все защитные системы сработали штатно, а снабжение потребителей возобновилось…»

   Артём стал читать комментарии:

   
    
     Aleks: Да, это аварийный сброс пара. Наверное, турбина как-то заглючила, и сработала защита.

     ЕЕ_гость: у меня молоко в холодильнике скисло. кому жаловаться?

     Местный: Если это пар сбрасывали, то куда, в атмосферу? Звук-то слышали, а пар кто ВИДЕЛ? А ещё шум от ТЭЦ очень вреден для человека!!!

     you1981: Живу в Южном. Сначала погасли фонари, потом появился гул. Конкретно шумело. Будто бомбардировщики летели, в Европу. Что это было? Если все просто объясняется, пар спускали, как говорят, почему тогда власти не объяснят людям официально? Грустно все это.

     Boss: Хорош ныть, ушлёпки!

     Гость_гость: Муж, когда шум услышал, сказал: «Ленин на площади сдвигается, и оттуда ракета взлетает»))) А мне страшно было, реально. Не спала до утра. В окно смотрела. А когда закат был, показалось, что ТЭЦ горит! Потом заснула, и там ТЭЦ в огне (у меня бабушка была ведунья, так что). Заживо снегири…

    

   

   Артём моргнул. Показалось. Не «Заживо снегири» — а «Даже во сне горит». Сгиньте, проклятые, уже мерещитесь!

   
    
     Местный: Еще вопрос: сколько гигакалорий в трубу вылетело? И почему станция выдает ночью недопустимый уровень шума, в пределах жилого района?! Похоже на то, что сработали предохранительные устройства. И как тут сидеть спокойно??? Объяснять не хотят, извиняться не собираются!

     Горыныч: Меня одного волнует что за мутотень построили напротив ТЭЦ? И почему там свет горел когда весь район свечи жег? Это ведь там урановую руду когда-то складировали?

     Par: Пар находится под давлением. Его сбрасывают в следующих случаях: проверка аварийных клапанов; сброс при аварии. Перед турбиной температура пара достигает 540 С, давление — в 300 раз выше атмосферного, поэтому ппппррри

     Demon85: Да они там попрежнему химичают. Уран они просто складировали — какже! Лаборатория там военная у них была и есть! И тэц под неё работает!

    

   

   Артём покачал головой, закрыл страничку и хлопнул по коленям.

   — Пошли, прогуляемся!

   Маугли кивнул, не поднимая головы (длинные волосы закрывали глаза) и принялся бережно складывать в коробку детали.

   Внутри минимаркета было непривычно темно — неподсвеченные холодильники, мёртвые лампы. У кассы стоял молодой милиционер, вчерашний, с жиденькими усиками над оперированной заячьей губой.

   — У вас новая обстановка? — шутливо спросил милиционер у кассирши.

   — Интимная полутьма, — устало улыбнулась та, молодая, рыжеволосая, миловидная, — этим легко объяснялись частые визиты милиционера в магазин. — У вас карточка или наличка? По карточке не получится, электричества нет.

   — Плавали — знаем. Во всём районе не водится.

   — Пельмени разморозятся, — вздохнула кассирша.

   «Пельмени? Почему не мороженое?» — думал Артём, расплачиваясь за бутылку «спрайта». На месте милиционера с заячьей губой он бы немедленно потянул кассиршу в ЗАГС. Пельмени! Как основательно!

   Подходя к стройке, он обернулся на синие скатные крыши жилых домов.

   — А что это строят? — спросил Маугли.

   — Секретный объект.

   — Ух ты! Па, это наше приключение?

   — Точно.

   Он не собирался заходить внутрь, просто хотел обойти кругом, прочувствовать, поиграть в осторожных сталкеров, но теперь… глядя на приоткрытую калитку…

   Дверь во что-то упиралась.

   — Дверь заблокирована сломанным боевым роботом, — сказал Артём, — но проход достаточен для проникновения.

   — Проникаем на объект, — подхватил Маугли. — На кого охотимся?

   «Это будет славная охота. Только после неё не останется ни человечка, ни Каа».

   — Ищем упавшую инопланетную капсулу.

   Маугли почти сразу наткнулся на строительную каску.

   — Я нашёл шлем! Я нашёл шлем!

   Они свернули за бытовку со спутниковой антенной на крыше, на углу которой лежала каска, и увидели ещё много таких же — оранжевые и жёлтые скорлупки заполняли приличных размеров яму.

   Некоторые каски были треснувшими, виднелись и просто осколки, подбородочные ремни и амортизационные ленты. Артём вспомнил легенду о мастерах, убитых после окончания строительства храма… или их ослепили?

   — Па, а можно мне взять одну?

   — Нет, Маугли, не трогай!

   Они стали обходить здание. Фасад был расчерчен перекладинами строительных лесов. На верхнем ярусе штабелями лежали плиты утеплителя.

   Над забором — над районом — поднималась труба ТЭЦ. Станция выжидала. Артём почему-то захотел, чтобы она заглушила его тревожные мысли.

   Большую часть вспомогательных конструкций и отходов складировали у забора — покосившаяся будка, напоминающая немощные советские ларьки, деревянные поддоны и ящики, обрезки труб, кабелей, кирпичный бой; между этими завалами и зданием пролегала широкая колея. Внимание Артёма привлекли борозды, продавленные в песке, как намётки будущего защитного рва. Здесь проехал не самосвал или трактор… Он старался не наступать на них.

   — А ты знаешь, что зрачки наших глаз постоянно колеблются?

   — Что значит «колеблются»? — спросил Маугли.

   — Двигаются туда-сюда.

   — А зачем?

   — Если бы они не двигались, то мы бы не видели неподвижные предметы. Вот эту беседку. Вот эти трансформаторные щиты. Вот эти мусорные контейнеры.

   — А что написано на беседке?

   — «Место для курения».

   — А других людей мы бы видели?

   — Только если бы они двигались.

   К ногам липли обрывки полиэтилена; ветер прошёлся по козырьку и швырнул в лицо мелкий песок. Жутковато зазвучала тонколистная сталь — точно корабельные снасти в шторм.

   Артёму всё больше становилось не по себе. Как тогда, два года назад.

   В Аравийской пустыне.

   — Возвращаемся, — сказал он.

   
* * *

   
Возвращались в кромешной тьме.

   Солнце село час назад, пустыня умещалась в свете фар, дальше — ничего. Артём держался за красными огнями едущего впереди квадроцикла. Двигались цепью. Выезжая из бедуинской деревни, Артём заглох — долго искал в темноте ключ, затем кнопку стартера — и теперь плёлся в хвосте.

   Камни. Каменный грунт. Каменные гребни. На особо тряских участках начинали болеть рёбра, будто бились друг о друга, что виделось Артёму вполне вероятным. Время от времени он привставал над сиденьем, чтобы разгрузить позвоночник. Пальцы затекали и потели, он периодически их разжимал, оставляя большой палец на курке газа. Шлем Маугли бился ему в кадык.

   Держать дистанцию. Не заглохнуть, когда змейка машин притормаживает. Пыль. Красные огни. Белые огни — далеко, там город — почему не приближаются? Когда удавалось поймать скорость колонны, он впадал в странную дрёму наяву — мир в очках переставал казаться реальным, он будто плыл в пыли на красные и белые огни, спал.

   — Па, тебе должны права сразу выдать! — крикнул Маугли. Сын упирался руками в бензобак.

   — Думаешь?!

   — Да!

   Так и перекрикивались шлем к шлему, на ходу.

   «Не нужны мне права, ничего не надо… — Артём поправил съехавшую арафатку. — Довезти бы, доехать…»

   Камни. Красные огни. Белые огни.

   Слева на бархан взлетел квадроцикл. Инструктор бросил машину и перемахнул через гребень на четвереньках, словно пёс. Нет, волк. Нет, оборотень. Оттолкнулся руками от песка, бросил тело вперёд — и исчез.

   Что случилось?

   Кто-то из группы не справился с квадроциклом? Или инструктор? Эти любили показать класс: носились туда-сюда, подрезали, моргали фарами. С инструктором ехала Нелли… Где она сейчас?.. а вдруг… а если…

   — Ты маму видел?

   — Нет!

   Внутри сделалось пусто и холодно, нехорошо сделалось. И мысли разные дурные. «Не думай, рули, довези сына. Даже если что-то случилось — чем поможешь?.. Да ничего не случилось! Не с Нелли!»

   Змейка остановилась. Постояли, прокатились по кругу, снова поехали.

   Артём не мог избавиться от мысли: надо развернуться, вернуться к бархану, проверить. Похоже, там все инструкторы (уже минут пять никто не пролетал мимо, не провожал взглядом цепь). Мир сузился до движущихся красных огней, до мути в потёртом стекле очков.

   Почему останавливались? Что случилось на бархане? Каковы шансы поломать руки-ноги, если на тебя упадёт почти полтонны металла? Если голова в шлеме влетит в камень, выдержит ли шея?

   «Пускай это будет не Нелли, Боже, я знаю, нельзя так думать, это гнусно, подло, там же другие люди, но… пускай это будет не Нелли!»

   Справа промчался квадроцикл — инструктор в синей футболке и толстая тётка в рыжей кофте. Внутренности Артёма всё больше скукоживались, усыхали, тянули.

   Он обернулся на рык мотора и увидел мелькнувшее белое парео вместо платка, цветастую кофточку… Нелли! Вжалась в спину инструктора, помахала… Всё в порядке!

   Предательски отлегло, отпустило. Даже подёрнулось в глазах.

   Теперь он мог сочувствовать тем, кому неслись на помощь инструкторы. Зная, что с твоей семьёй всё в порядке (ещё половина пути, но всё-таки), — сочувствовать легко. И благодарить неведомые силы.

   Но не покидало ощущение угрозы, разлитой в ночи опасности — гид говорила про змей, которые выползают ночью. Теперь, когда пустыня показала свои зубы, поездка перестала быть просто развлечением. Теперь он страшился не только собственной невнимательности, но и самой темноты, камней и песка, этой дикой жёлтой страны и людей. В двенадцать лет его с друзьями избили на речке зэки, избили просто так — этим петухам (зэки с понятиями так бы не поступили) стало скучно пить портвейн, и они зацепились с малолетками. Это перевернуло его мировоззрение. Оказалось, что взрослые могут без причины причинить боль детям. Опасность могла прийти откуда угодно. Например, из туристической пустыни…

   Цепочка городских огней стала приближаться.

   «Человек в синей футболке по-волчьи взбирается на бархан…» — подумал он, словно хотел начать рассказ. В этой фразе было что-то от первого предложения кинговского цикла про стрелка и Тёмную Башню.

   Вскоре показались тёмные абрисы строений. Змейка квадроциклов замедлилась, разбилась на три. Въехали в гаражи.

   Он припарковался и заглушил мотор.

   Подбежала Нелли, схватила за руку, словно проверяя — реален или нет, прижалась губами к щеке Маугли.

   — Как я за вас испугалась! Там квадроцикл через горку перелетел. Все полезли спасать. Меня не пускали, отгоняли. Но я всё равно залезла… Господи, чего только я себе не надумала. Инструкторы вчетвером машину переворачивали, а я глаза закрыла — боялась увидеть, кто под ней… Но не смотреть было ещё страшнее, и я посмотрела.

   — Кто перевернулся?

   — Муж с женой, из нашего отеля.

   — И что с ними?

   — Не знаю.

   Подошли к гиду. Та отводила глаза: «Всё хорошо…» Люди перешёптывались: «Замять хотят — кому нужна такая реклама?»

   Рассадили по микроавтобусам. Выехали за ворота, через несколько минут свернули на трассу и остановились у обочины. Водитель и гид вышли в ночь. Погас свет.

   
* * *

   
Артём едва не закричал.

   Не самый лучший пример для Маугли, который прятался за его спиной и повторял:

   — Па, может, пойдём? Па, давай пойдём?

   Он приближался — тот, кто испугал сына. Тот, кто поднялся из подвала слепого здания.

   Артёму очень хотелось послушать Маугли, даже несмотря на то, что он узнал нацелившегося на калитку человека.

   Лицо дяди Серёжи уродовали лиловые бугорки и кровяные язвы. Из-за вздутия, отпочковавшегося от правой ноздри, казалось, что нос разросся на щёку. На лысом темени сидел шишак, скрученный венозный узел. Из глаз дяди Серёжи текли гнойные слёзы. А руки, его чёрные руки…

   Артём не был специалистом, но это выглядело очень скверно. Как те ужасные картинки, если забить в строку поиска «раковые опухоли». Но ведь вчера голова и руки дяди Серёжи были чистыми (не считая татуировок).

   Дядя Серёжа что-то промычал, протянул руку к Маугли, но Артём отстранил сына. Попятился вместе с ним.

   — С вами всё в порядке?

   Ответом был бессмысленный взгляд. Дядя Серёжа направился к калитке — Артёму пришлось снова отступить, чтобы избежать столкновения. Маугли прижался к его ноге.

   Причина столь скоропостижного появления опухолей и язв не была единственным вопросом. Следом шёл: «Что дядя Серёжа делал на стройке?» А замыкал: «Почему на нём строительная роба?»

   — Вам помочь?

   Дядя Серёжа снова никак не отреагировал. Медленно, но без характерных шатаний, пошёл вдоль забора. Кажется, ему не нужна была помощь. Во всяком случае, сопровождение по адресу прописки (Артём сомневался, что дядя Серёжа пьян или обдолбан; может, на обезболивающих?), а что до врачебной помощи…

   Он достал телефон и нашёл номер Димки. Они обменялись телефонами во время случайной встречи, когда Димка выложил ему всё про ремиссию и развод отца.

   Дядя Серёжа пропустил поворот к дому, но через несколько метров остановился, постоял неподвижно и сдал назад.

   У Артёма отвисла челюсть.

   Дядя Серёжа двигался спиной вперёд, вытянув шею влево и повернув голову, — будто парковал машину, выглядывая в открытое окно. Напротив пешеходного перехода он остановился, развернулся и перешёл дорогу.

   — Алё! Да?

   Артём понял, что прижимает телефон к уху, а в динамике звучит голос Димки.

   — Димон, тут такое дело… — На заднем фоне голосил младенец. — Твой отец…

   Артём рассказал, в общих чертах. У Димки было своё объяснение: «Надрался опять, и рылом в грязь» — Димка хихикнул. «Спасибо, выбегу встречу».

   Было похоже, что Димка испытывает облегчение ввиду возможности покинуть квартиру, в которой надрывается его сын или дочь. Но вряд ли это облегчение продлится долго — потому что на лице дяди Серёжи была не грязь.

   Артём спрятал телефон и взял Маугли за руку.

   — Па, это кто?

   — Один знакомый.

   — Ему плохо.

   — Похоже на то. Ладно, пойдём домой.

   — А классное у нас приключение на стройке было?

   — Ещё какое.

   «И оно не закончилось».

   С этой стройкой было что-то не так, очень сильно не так (и какого чёрта он потащил туда ребёнка? чтобы доказать самому себе, что не боится? у него был ответ, который понравился бы древним римлянам), но всё, что Артём смог придумать — это уйти подальше.

   Жаль, не так далеко, как хотелось бы.

   
* * *

   
Автобус свернул на трассу и остановился у обочины. Гид, сидящий рядом с водителем, недолго разговаривал по телефону по-арабски, потом кивнул водителю и открыл дверцу. Водитель тоже вышел. Хлопнули дверцы, в салоне погас свет.

   Прошла минута, пять минут, больше.

   За это время по трассе не проехал ни один автомобиль.

   А потом на крышу и лобовое стекло начал сыпаться песок.

   «Человек в синей футболке по-волчьи взбирается на бархан…» Артём на секунду зажмурился, отгоняя образ. Открыл глаза — в темноте салона горели только зелёные и красные огоньки на панели трансферного автобуса. Не освещали — угрожали, как глаза неведомых тварей в кромешной тьме.

   Песок полностью застлал окна и продолжал сыпаться, но пассажиров это как будто не беспокоило… Был ли кто-то ещё в этой тьме с зелёными и красными глазами? Артём боялся протянуть руку, чтобы найти руку сына или Нелли, потому что был уверен, что не найдёт ничего, кроме пустоты.

   Или песка.

   Или…

   Он очень любил сына, но в этой темноте не было места любви. Она высасывала всё, оставляя лишь страх.

   «Человек в синей футболке по-волчьи…»

   А потом на крышу автобуса кто-то упал… запрыгнул — сначала передние лапы, затем задние — и закричал…

   Артём дёрнулся во сне и открыл глаза.

   Нечеловеческий крик той твари, что запрыгнула на крышу автобуса, оказался гулом ТЭЦ.

   Сквозь гул пытался пробиться звонок домашнего телефона. Переносная трубка лежала на подоконнике — вчера вечером Нелли отчитывала его за поход на стройку («Эх, Маугли, Маугли, сдал отца»). Артём протянул руку, но не дотянулся. Пришлось вставать с кровати.

   Не успел он нажать на «ответ», как голос Маугли сообщил:

   — Па, мне сон страшный приснился! Там ты был… плохой.

   — Злой?

   — Нет. Плохой.

   — Что-то плохое делал? Пугал тебя?

   — Мы гуляли по стройке. Я шёл, шёл и случайно провалился в дыру. Там такая дыра… А ты не помог мне, пошёл дальше. А я звал: папа! Папа!

   — Ну, это был не я.

   — Ты был!

   — Это ведь сон. Просто похожий на меня образ. Но ты ведь знаешь, что я бы никогда так не поступил. Сам бы в дыре остался, но тебя спас.

   — А я сам спасся! Знаешь как?

   — Как?

   — Самолёт низко пролетал, я схватился и долетел до дома.

   — Прямо спецназовец.

   — А знаешь, что я делаю, когда плохие сны снятся?

   — Что?

   — Просыпаюсь!

   «И я тоже», — подумал Артём, плетясь на кухню.

   Трубку взяла Нелли. «И за ночные кошмары сейчас получу…» Но Нелли спросила, может ли он сегодня вечером забрать Маугли. «На ночь?» — «Да, на ночь». — «Что-то случилось?» — «Нет, просто приезжает Танька… Помнишь Таньку? Моя одноклассница, в Эмиратах третий год работает». — «Понял. Хорошо».

   Он кинул трубку рядом с мойкой, поставил на огонь чайник (на дисплее духового шкафа значилось «11:04»), почистил зубы, вернулся на кухню со смартфоном, упал на стул и стал копаться в Сети.

   Что там писали про радиацию? При чём здесь радиация?

   «А радиация при всём…»

   Артём выключил чайник, сыпанул в заварник зелёный с манго, залил кипятком и вернулся к телефону.

   «…общественность уверяют, что радиации в новом микрорайоне, строительство которого ведёт компания «Криттерс-Херек», нет.

   Перевалкой радиоактивной урановой руды более полувека назад занимались военнослужащие. Тогда это место называлось «Объект 603». Урановую руду везли через Польшу с чехословацких рудников. На «Объекте 603» её перегружали (из-за разной ширины колеи) и отправляли на советские обогатительные заводы. С открытых платформ уран сыпался на землю, платформы обмывали.

   В 2002 году лакомый кусочек земли решили вернуть под застройку. В 2005 году была выполнена дезактивация объекта: загрязнённый грунт (содержание радона превышало фоновый уровень в сотни раз) и опасный мусор вывезли. На этом процедура санации завершилась. Однако главный санитарный врач области уверяет, что сейчас фон нормальный, ссылаясь на точки замера по строительной площадке».

   «Чернобыль пережили, — подумал Артём, — и это переварим, так?»

   «Независимые экологи бьют тревогу. Несмотря на то, что „Объект 603“ по-прежнему опасен для города, на пустырях возводятся офисные и жилые здания. Здесь живут, гуляют с детьми. По мнению экологов, радиоактивная пыль могла разноситься ветром. Карта замеров, сделанная Институтом радиологии, показала аномальные зоны повышенного радиационного фона, самое большое пятно расположено…»

   Прихлёбывая чай, Артём стоял у окна и смотрел на слепое здание. Потом на ТЭЦ. Потом снова на слепое здание.

   На экране телефона возле «Отец» плясала зелёная трубка.

   — Привет, пап, — сказал Артём.

   — Привет. Я тут Романыча в городе встретил. По твоей просьбе…

   — Ага. Па, а ты знал, что у нас в городе урановую руду грузили?

   — …сейчас трубку дам, сам расскажет.

   Вопрос Артёма повис в воздухе — трубка перекочёвывала к Романычу, главному инженеру проектной организации, в которой работал отец. Впрочем, конечно, отец знал. Артём понял, что и до него что-то доходило, долетало — про урановую свалку, про остаточную радиацию. Только тогда он жил на другом конце города.

   — Артём, приветствую!

   — Здравствуйте, Валентин Романович. Я отца про здание странное пытал…

   — Да, да, в курсе. Тёмное дело с этим зданием.

   Артёма это не удивило.

   — Проект детальной планировки микрорайона столица разрабатывала, по всем сооружениям ясность была, а по этому — пустой контур. Первый раз такое от «градостроителей» вижу.

   — Хм.

   — Дальше — больше. Архитектуру другая контора делала, а нам на подряде отопление и автоматику скинули, всё, кроме техподполья. Сплошные вытяжки и кондёры мультизональные, как в хирургии. А на экспликациях половина помещений без названий, одни номера. Какой-то военный — выправку под пиджаком не спрячешь — через день в институт хаживал, техзадания менял, нервничал… Такие пироги.

   — Ещё те, с грибами. Спасибо большое за информацию.

   — Не за что. Так ты сейчас рядом обитаешь? И что там, непонятно?

   Артём уже был в прихожей.

   — Попробую узнать.

   
* * *

   
Дима не хотел возвращаться к отцу в комнату. Коридор, дверь, едва уловимый запах разложения. Нет, не хотел — и не только из-за того, что покрывало кожу отца, что было у него под кожей.

   Дима перестал раскачиваться на табуретке, встал и подошёл к мойке. Слева стоял полный фильтр-кувшин, но он долго пил из-под крана. «Подхватишь какую-нибудь гадость». Он поперхнулся и завернул кран.

   В коридоре лежал большой мусорный мешок с грязной строительной робой, в которой отец вернулся домой. Вернулся таким. Дима выставил мешок в тамбур.

   Дима не знал, кому позвонить, с кем разделить страх и непонимание. Санитаров отец даже не пустил на порог (тогда он ещё не научился говорить, только размахивал руками и мычал). Мать не брала трубку, зато каждые полчаса звонила Маша — не осталось чистых пелёнок, Даник кричит… Как будто у него недостаточно болела голова.

   Дима заглянул в комнату. Отец лежал поперёк разложенного дивана, лицом к потолку, глаза открыты, правый наполовину скрылся под чёрным наростом.

   Дима прикрыл дверь и прошёл на кухню.

   В пенале, где прятался газовый счётчик, лежала пачка сигарет и коробок спичек.

   Дима не курил с тринадцати лет, когда отец поймал его с сигаретой за кочегаркой. «Объяснишь, почему тебе надо курить — разрешу».

   Дима не смог.

   Даже не пытался.

   Он уронил лицо в ладони и заплакал.

   Часы над угловым диванчиком показывали два часа ночи.

   Отец заговорил поздним вечером. Словно до этого вспоминал, как это делать — наблюдал за сыном, учился у телевизора. «Скорая» уехала ни с чем.

   Как случилось так, что болезнь вернулась? В один день, миг… Как такое возможно?

   — Что-то пошло не так… — были «первые» слова отца, — но они научатся, исправят… так, Димка?

   А потом:

   — Собрали неправильно.

   Позже:

   — Они так знакомятся. Познают нас…

   Дима устроился в кресле в углу зала-спальни и закрыл глаза.

   Ему удалось. За закрытыми веками прошло четыре часа.

   Он проснулся оттого, что отец стоял на разложенном диване и скрёб ногтями под потолочным плинтусом.

   — Они не только там перемешали… они здесь перемешали… — бормотал отец. — И что-то от себя добавили… свои воспоминания, мысли… Этого ведь не было со мной, так, Димка? Димка… — шептал он, сцарапывая обои. Кожа на затылке растрескалась, шею покрывали кровяные язвы. — Зачем я это вижу?.. Они постоянно идут через миры… осматриваются и идут… Они заразили меня этим движением… Чёрная слизь, след из чёрной слизи… Димка, Димка, зачем?

   И бился головой — фиолетовыми шишками и узелками — о стену.

   — Отец, не надо. Ну сядь же!

   — Они идут… идут к ядру… чёрная слизь… Ты поползёшь за мной… Если сорвусь я, доползёшь ты…

   Отец говорил и говорил — точнее, бредил и бредил. Дима пытался его успокоить. Когда терпение иссякло, он закричал, просто закричал в потолок комнаты и, выбежав в коридор, схватил телефонную трубку.

   Набрал номер «скорой» с твёрдым намерением в этот раз способствовать санитарам в сопровождении отца в машину… а потом — куда? В больницу? В дурку? Пока шли гудки, в голову пробрались (призванные словами отца) кадры из научно-познавательной программы, которую он смотрел вчера вечером.

   Времени было за полночь, в спальне стояла хрупкая тишина, Дима лежал перед телевизором, готовый в любой момент среагировать на плач сына. На экране вдоль длинной струны плыл, будто наполненный гелием, бугристый шар. Его тянули за собой две гадкие ножки, поделки из мясного фарша. Ножки ступали по струне, третья болталась сзади, её шар использовал, когда натыкался на препятствие — отступал, проворачивался относительно струны и продолжал путь.

   Вирус. Настырный бездушный вирус.

   Единственная цель которого — проникнуть в ядро человеческой клетки и изменить её. Превратить клетку в пустыню, уже ничем не напоминающую гармоничный мир.

   Сделать мёртвой и заразной.

   
* * *

   
Стекло звонко осыпалось внутрь бытовки. Артём прошёл к следующей, примерился и ударил обломком доски. Окно лопнуло.

   «Получи, гадина! Это ведь тоже твои окна, твоих прихвостней!»

   Он выбросил доску и спустился к двери в подвал, надеясь, что та окажется заперта и эта растянувшаяся бравада закончится аргументом «Я попытался».

   Дверь была открыта, причём без следов взлома (у калитки он нашёл срезанный замок). Этим путём поднялся на поверхность дядя Серёжа.

   За дверью протянулся узкий пустой коридор. Артём упёрся фонариком в гладкую стену, чиркнул по скобам металлической лестницы, которая спускалась вниз. Он сглотнул, уши заложило.

   Он поискал выключатель.

   Посередине потолка зажёгся пунктир белых огней.

   — Ладно, — сказал Артём. — Будь по-твоему.

   Слепое здание согласилось.

   
* * *

   
— Дежурка кричит! — позвал сидящий за рулём младший сержант Вазов.

   Сержант Маринка застегнул ремень, сплюнул бычок и выбрался из-за высоких сорняков, окруживших трансформаторную будку.

   — Так ответь!

   — Ты старший.

   «Вот упырь», — незлобно подумал Маринка, сунулся в открытое окно и взял тангенту.

   Оперативный дежурный повторял позывной.

   — Три-шесть-пять на связи, — сказал Маринка. Вазов баловался с липучкой бронежилета, его длинное лицо имело скучающее выражение.

   — Подскочи на… — Дежурный назвал адрес. — Там окна бьют.

   — Понял.

   Совсем рядом. Хотя чего удивляться. Будь иначе — их бы не дёрнули с места отстоя. Милиционеры из Департамента охраны не входили в состав районных отделов. Их забота — срабатывание сигнализации вверенных Департаменту объектов и вдавленные в панель кнопки экстренного вызова. Места отстоя, где автомобили охраны мариновались в ожидании вызова, располагались по углам и в центре условного квадрата-района. Кто-то сообщил о побитых стёклах, оперативный дежурный глянул на расстановку сил и средств и крикнул в рацию ближайшему к месту происшествия наряду. Группа задержания № 5, решайте ситуацию.

   Маринка забрался в машину, захлопнул дверь и потянулся на заднее сиденье за шлемом и бронежилетом. Вазов завёл мотор и выехал с парковки.

   На другом берегу замусоренной речушки высилась наполовину красная, наполовину красно-белая громадина, с лестницами и кольцами площадок — фамильная черта всех ТЭЦ. Автомобиль вырулил на мост.

   — Какой он сказал адрес? — спросил Вазов. — Это же стройка.

   — Ну.

   — Ты видел это здание? Где там окна бить?

   — Может, внутри, — пожал плечами Маринка.

   Рация ожила оперативкой:

   — Внимание нарядам! Ушёл из дома Боровский Сергей Давыдович. Возраст пятьдесят пять лет. Проживает по адресу…

   — Кучно сегодня бьёт, — присвистнул Вазов. — Всё в районе ТЭЦ.

   «Дом с минимаркетом, — подумал Маринка, — в котором работает Таня».

   — …Местоположение неизвестно.

   — Что у тебя с малой? — будто прочитав его мысли, спросил Вазов.

   — С какой? — притворился сержант Маринка.

   — С рыжей.

   — Ничего. Болтаем.

   — Блин, мужик, у тебя автомат есть и шлем вон какой большой, а ты всё только болтаешь… — Вазов хохотнул. — Её хоть не Марина зовут?

   — Отвянь.

   Говорить о Диане не хотелось. Вчера вечером Диану встретил после работы какой-то субтильный типчик: чмокнул в щёку, взял за руку. А Маринка, прячась в тени трансформаторной будки, медленно отрывал белые лепестки и бросал под ноги. На душе сержанта было пусто и гулко.

   Вазов затормозил перед воротами с огрызком «…АСПОРТ ОБЪЕК…» и распахнул дверцу.

   — Автомат не забудь.

   Маринка не ответил. Почти привык к шуткам Вазова. Да инатерпелся из-за фамилии, даже хотел сменить, так допекли в учебке.

   Ворота оказались закрыты.

   Как и другие, в конце забора.

   — Ответственного, как я понимаю, искать бесполезно. — Маринка задрал голову на здание. — Ну что, вскрываем?

   — Погодь, тут ещё одна дверь есть.

   Они объехали стройку по восточной стороне и остановились в тени приземистых, ветхих, ещё совковых складов. На обшарпанной стене висел новенький рекламный щит — жителей микрорайона заманивали в парикмахерский салон.

   — Усики не надо подровнять? — спросил Вазов.

   Маринка подошёл к калитке.

   — Открыто. — Старший сержант опустил щиток шлема и разложил приклад автомата. За калиткой, скорее всего, ничего серьёзного (подростки пошалили да сделали ноги), но правила никто не отменял. Автомат он, впрочем, оставил висеть в походном положении.

   Солнце было высоко, но почти не грело. Милиционеры пошли по периметру, заглянули во внутренний дворик.

   — Это что за окна такие? — задрав голову, спросил Вазов.

   — Походу не окна, а прожекторы.

   — Чудны дела твои…

   — Кажется, я знаю, где звенело, — перебил Маринка.

   Заканчивая обход, они вышли к шеренгам бытовок. Стёкла были разбиты как минимум в двух.

   — Давай с той стороны, а я внутри посмотрю.

   Вазов кивнул. Щиток он так и не опустил.

   В группу задержания Вазов попал полгода назад, до этого патрулировал мемориальный комплекс. Нормальный мужик, несмотря на бескостный язык. Дома у него подрастали близняшки. Жена работала в городской больнице и вечно сватала Маринка подруг. «Главное, не пациенток», — предупреждал Маринка.

   Бытовка стояла впритык к зданию, за спуском в подвал. Маринка заметил, что дверь в подвал приоткрыта, но решил сначала проверить бытовку.

   Не заперта.

   Он вошёл. Стол, стул, стеллажи с инструментами и груда заскорузлого тряпья под окошком, присыпанная битым стеклом.

   Маринка не к месту вспомнил — такие воспоминания всегда не к месту, — как, работая на маршруте, искал с кинологом пропавшую учительницу. Собака привела к кромке воды. В речке нашли человеческие пальцы. Прочесали кустарник — обнаружили тело. Лицо учительницы…

   Груда шевельнулась.

   Маринка перехватил автомат за рукоять. Табельным оружием ему приходилось пользоваться только в тире. Медленно подошёл, чтобы проверить.

   Если это и была сваленная в кучу одежда, то он не видел отдельных предметов, только — бугристую корку и глубокие трещины, как в высохшей грязи.

   От накатившей смрадной волны — резкий тухлый запах — его качнуло назад. Он задел носком ботинка груду (только сейчас осознав, что она напоминает шар), и груда провернулась.

   На Маринку смотрело красное пятно.

   Секунду или две, а потом прыгнуло вперёд, заглатывая автомат (не снятый с предохранителя) и руки милиционера. Левую огромный шар откусил по локоть, у правой оттяпал кисть.

   От неожиданной, безбожной боли Маринка закричал. Ему показалось, что руки облили бензином и подожгли. Из обрубков хлынула кровь. Вместе с этим болевой шок перехватил горло — крик оборвался.

   Тварь поглотила его руки.

   Кровь попала на щиток, потекла жирными струями. Маринка затряс головой и повалился на спину. Его била крупная судорога.

   Он уже ничего не видел из-за крови — собственной крови, которая била в шлем из обрубка его руки, — но оставался в сознании, когда что-то почувствовал… что-то кроме выжигающей боли… новую боль. Шар поедал его ноги. Как будто твари было мало его рук, его рук, которыми он мечтал гладить Танины волосы…

   За этой мыслью была темнота.

   Вазов снял автомат с предохранителя и разрядил магазин в «зубастика», который с чавканьем пожирал то, что осталось от сержанта Маринкы. Старый сериал ужасов, который он смотрел в юности, всплыл в голове почти сразу. Нажимая на спусковой крючок, Вазов — какая-то его часть — видел катящийся шар из злобных голодных созданий; шар прокатился по человеку, оставив одни косточки.

   Цевьё автомата скользнуло в ладони. Магазин опустел.

   Верхняя половина Маринкы выпала из алой, широко распахнутой пасти. Бронежилет был пожёван, будто картонный. «Зубастик» одеревенел. Из пулевых отверстий сочилась чёрная жижа. В голове Вазова всё ещё стоял отвратительный сухой хруст, с которым акульи зубы твари перемалывали человеческие кости. Он отступил, когда лужа крови коснулась его ботинок.

   И ужаснулся тому, что его мозг по-прежнему был способен искать и находить эти неуместные сравнения.

   «Как в той древней игре, — подумал Вазов. — В сучьем пакмане…»

   
* * *

   
Железная дверь валялась у колонны, на осколках плитки. Петли сломаны, а сама дверь выглядела точно лист жести, по которому приложились молотом.

   Сколько этажей он оставил над головой? Огромная подземная парковка с внедорожником цвета хаки — раз; колоссальный коридор-пандус с зубчатыми рейками вдоль стен — два; коридоры, пронумерованные римскими цифрами, со встроенными снежащими мониторами и дверями без ручек — три; и вот теперь — круглый тамбур, который ведёт в…

   Его пустыню.

   Вывернутую наизнанку пустыню, в которую он закапывается с головой. Быть может, только так он сможет вернуться… куда? к кому?

   Вопросы не имели смысла. Как и цифры вместо названий в экспликации помещений. Какую функцию выполняло это здание? Что напоминало? Почти ничего… какие-то обрывки… стены больниц и офисных зданий… подземные парковки и камеры для временного пребывания заключённых… технологические помещения и перевёрнутые лифтовые шахты… Сколько он спроектировал таких, пустил по штрабам ручейки кабелей, расставил щиты и агрегаты, развёл и подключил датчики…

   Восприятие размылось, только одно чувство было чётким — в припорошённых песком, штукатуркой и битым стеклом подвальных ярусах чувствовалась выборочная уборка. Кто-то или что-то убрал… следы человека. Живого или мёртвого.

   Артём услышал звук, слабый и скользкий. Звук доносился из помещения, куда некогда вела продавленная, сорванная с петель дверь. Ступая по песку и тёмным засохшим пятнам, он двинулся вперёд. Бетонный пол был исцарапан. Он шагнул в проём.

   Помещение было больным.

   В дальнем верхнем углу квадратной комнаты висела огромная морщинистая опухоль, отмеченная крестом воспалённых шрамов. От опухоли по стенам и потолку разбегались бурые корни, покрытые красными волдырями и горчичными полосами. В липких полостях шевелились белёсые усики.

   Опухоль дышала. Артём не понимал, как нечто столь уродливое может быть живым, как может существовать, сокращаться и расширяться. Врастать в здание — ведь чудовищная аномалия именно это и делала: множила свои безумные клетки, гнездилась сгустками ткани в полостях стен, труб и вентиляционных каналов.

   Сквозь армированную плитку из пола торчали согнутые костяные пальцы, словно рёбра рептилии, сгинувшей миллионы лет назад. Участки стен, до которых не добралась зараза, темнели от влажных потёков. По всему потолку светили мощные лампы, некоторые не только через решётчатые кожухи, но и сквозь бурые уплотнения. В углу, по левую руку от Артёма, стояли пластиковые коробки с каким-то тряпьём. Ответ нашёлся быстро: строительные робы.

   — Ты ведь меня слышишь? — спросил Артём, преодолевая отвращение.

   Разумная опухоль. Мать «снегирей».

   Его бархан.

   Решится ли он перебраться через гребень, чтобы расплакаться от облечения или изорвать лицо о зазубренные клыки боли?

   Он повёл взглядом и увидел красный огонёк видеокамеры. Камера повернулась в чашечке из гниющей массы; несколько белёсых нитей, опутывающих корпус, лопнуло.

   Здесь есть люди, работники? Но ведь наблюдать можно и удалённо. Что-то ему подсказывало, что никто в здравом уме не будет сидеть в слепом здании, по соседству с этим.

   Он представил обесточенные городские микрорайоны, и свет в круглых окнах странного здания, и ещё больше света, нет, поток чистой энергии, который вливается в сложные установки, намертво прикрученные к бетонному полу подвала, очень глубоко — люди в халатах спускаются на лифте, и наэлектризованное, искрящее поле, как плёнка натянутое на, скажем, вращающийся металлический обруч, и неведомое создание, возможно, шар или принявшее форму шара, которое рвёт «плёнку» с другой стороны этой реальности…

   (Или проще представить отравленную радиацией землю, в которой зреет чёрное уплотнение?)

   Следом пришли слова «параллельно… перпендикулярно… насквозь…» — от них не так просто было отмахнуться, как Артём ни старался внушить себе, что они не имеют смысла.

   Лоб вспотел. Футболка прилипла к телу. Куртка казалась тяжёлой, очень тяжёлой.

   Артём оглянулся на тамбур. Он уже был готов повернуть назад, как вдруг опухоль издала хлюпающий звук. Воспалённое перекрестие раскрылось. Из брюха опухоли, обласканное воспалённой кромкой лепестков-губ, вывалилось человеческое тело.

   Артём ошибся. Опухоль не рожала «снегирей».

   Опухоль выблёвывала людей.

   Мужчина был голый, покрытый жирной бледно-зелёной слизью. Он казался мёртвым. Артём не мог долго смотреть на его лицо. Его верхняя губа делилась пополам, расщелина поднималась к носовой полости — и не останавливалась. Красная трещина пробегала между неподвижными мутными глазами. Лицо мужчины словно рассекли мачете.

   Охваченный ужасом, Артём понял, кто лежит на полу в луже слизи.

   Молодой милиционер из «охранки». Опухоль что-то сделала с его заячьей губой…

   Артёму показалось, что глаза милиционера шевельнулись. Он не смог этого вынести.

   Бросился в тамбур, оттуда по лестнице наверх. В щелях между металлическими ступенями он различил большое круглое пятно.

   «Снегирь» укатился в темноту.

   Артём преодолел два пролёта, остановился, и его вырвало.

   В конце коридора прокатился — то сморщиваясь, то расширяясь — другой «снегирь».

   Артём бегом устремился в противоположную сторону. Этих созданий надо уничтожить; но — как? Он представлял, как «снегири» набираются смелости и расползаются по городу, пожирают прохожих, а разумная опухоль в подвале… что?.. выблёвывает переваренное «снегирями»? Как это работает — как грёбаный телепорт? В мозгу мелькали хаотичные образы. Покрытое шишками и язвами лицо дяди Серёжи. Разорванное пополам лицо молодого милиционера… Телепорт, который ещё не разобрался с параметрами передаваемых объектов… который размешивает по телу тлеющие очаги раковых клеток… который…

   Но ведь так не бывает. Из военных лабораторий и чего-то в этом роде не сбегают чуждые этому миру существа. Не лакомятся аборигенами. Не воссоздают их копии.

   Почему нет?

   На этот вопрос у него не было ответа.

   Вверх, вверх.

   В затенении слева, за внедорожником, шевельнулась какая-то фигура. Выкатилась, стала приближаться. Раскрылась огромной зубастой пастью.

   Артём привалился к колонне.

   Закрыл глаза, воскрешая в памяти предпоследнюю прогулку с сыном. Маугли познакомился в парке с белобрысым мальчиком, а Артём ходит с папой мальчика следом — чужие, и в то же время не совсем незнакомые люди, скреплённые этим приступом дружбы их детей. Больше всего на свете ему нравилось смотреть, как сын играет с другими детьми, радуется, смеётся. Маленький акт волшебства, горячего сердца.

   — Ну, давай…

   «Снегирь» остановился.

   — Передумал?

   Он махнул рукой и пошёл к выходу.

   На стройке суетились люди в военной форме. Многие были в противогазах. Один возился с матово-чёрным чемоданчиком, из которого тянулись разноцветные провода. Часть забора отсутствовала, Артём не нашёл пролёта с калиткой. В воздухе висел запах гари. У бытовок стоял странный грузовик с закрытым пирамидальным кузовом — тёмно-зелёный, угрюмый, с решётками на окнах; на жёлто-красном опознавательном знаке было замазано слово «ЛЮДИ».

   Высокий человек в противогазе схватил Артёма за рукав и толкнул к грузовику. Но тот, что стоял у кабины, сутулый и горбоносый, был занят прибором, похожим на телевизор. Он выругался в балаклаву и постучал прибором по ребру ладони.

   Остальные просто не обращали на Артёма внимания.

   Он вывалился в распахнутые настежь ворота, едва не попал под колёса маленького чёрного танка, который почему-то направлял орудие на ТЭЦ, вжал голову в плечи, когда станция грянула испуганным гулом, и побежал.

   Его не окрикнули, не попытались остановить. Артём испытал облегчение, что не надо никуда звонить, никого вызывать — военные уже на месте, разберутся.

   Начался дождь. На парковке супермаркета скучали таксисты.

   Уже в машине, на полпути к Маугли, ему внезапно стало страшно — он медленно опустил глаза и осмотрел себя, ожидая увидеть чёрно-красную строительную робу.

   Джинсы, ветровка, мокрая от пота футболка. Он ощупал — для верности. Закрыл глаза и тяжело вздохнул. Затем опустил стекло, чтобы капли дождя падали на лицо.

   Маугли бросился ему на шею. Волосы сына пахли яблоком.

   — Оставайся здесь, я наготовила, — сказала Нелли, уже нарядная, с причёской.

   Он согласился. Согласиться было легко.

   
* * *

   
Горела ТЭЦ — на другом конце города, в его воображении. Он видел это.

   Несмотря на пережитый кошмар — или, скорее, благодаря пережитому кошмару — он чувствовал эйфорию. Жизнь чувствовал! Да, был и страх, липкий и комковатый, но Артём использовал этот сгусток как батарейку — стимулировал нервные окончания, реанимировал ощущение собственного «я». А ведь почти потерял, истёрся, обезличился…

   Горела ТЭЦ. Это было не только видение, но и мысль. Мысль-заноза.

   Что она значит?!

   Он неожиданно понял. «Даже во сне горит». Комментарий в Интернете. Найти ту девушку или женщину, у которой бабушка была ведуньей… может, она…

   «Глупость, какая глупость».

   «Снегирь» не тронул его на подземной парковке, потому что на какое-то время пустота внутри него отступила, изгнанная воспоминаниями о сыне или уродливым азартом выживания — и «снегирю» это не понравилось. Они хотели другого. Они питались другим.

   Одиночеством? Безразличием? Покорностью?

   За окном поднималось, наползало что-то огромное, шарообразное, чёрное; катилось, проворачиваясь красным.

   «Радиация, эксперименты… как же… Мы сами их приманили, пустотой внутри нас. Новый район, молодые, отстранённые, пустые… пузырьки газа в мутной жидкости, и хорошо если внутри семьи, а то ведь и по отдельности пузыримся…»

   — Не отдам, — сказал он, — больше ни капли.

   — Что, папа?

   — Ничего. Танцуй, пожалуйста, танцуй.

   Маугли выключил свет. В тёмной комнате горел экран телевизора. За окном, на другом конце города, горела ТЭЦ, горело слепое здание, пламя проворачивалось, шуршало, росло, но Артём смотрел на Маугли, только на танцующего Маугли, на него одного, отвлекаясь лишь на мысль (они не увидят, если мы будем счастливы, нас не увидят), которую тут же растоптал, размазал, а может, мысль ушла сама, потому что была правильной и кроткой, и ничего не осталось, кроме танцующего в мерцающей темноте сына — и так это было хорошо.
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    Чужак

    Алексей Жарков
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Варвара гнала машину по дну высохшего моря к изломанным песочным скалам на горизонте. Дрожа переливами горячего воздуха, эти остатки мезозойского берега, сизые и острые, окружали ослепительную соляную пустыню, словно стальные зубы гигантского капкана — приманку. Девяносто миль в час. Варваре казалось, будто бесконечная Невада замыкается над ней водяным небесным куполом, а за ним, пробиваясь огненным лучом в отверстие Солнца, кипит и плавится таинственный дневной космос. И что скалы совсем не приближаются, как будто нет здесь ни времени, ни скорости.

   — Там был какой-то ворнинг[2], — раздраженно произнёс Николай, глядя, как мимо пролетает очередной знак с каким-то тревожным предупреждением, — не гони так.

   — Тут нет никого, — буркнула Варвара, — дай воды.

   — Ага, — вздохнул Николай, открывая бутылочку, — на той горе вчера тоже никого не было.

   — Еще раз вспомнишь — высажу, пешком пойдешь.

   — Ну конечно. Держи.

   — Спасибо.

   — Нет, я серьёзно, Варь, не гони так, вон там корова какая-то. Бредёт.

   — До неё миль сто, — за месяц путешествия они привыкли ко всем этим милям, фунтам и фаренгейтам.

   — Ну конечно, сто! Триста. Я серьёзно, сбавь.

   — Это не корова.

   Николай приподнялся, всматриваясь в едва заметное черное пятнышко. Дорога резала пустыню пополам, вычерченная как по линейке — от лобового стекла до скал на горизонте. Машину слегка покачивало и трясло, Николай поднял спинку и поправил очки:

   — Шевелится, и вроде не кактус.

   Варя хмыкнула.

   — Может копы? Блин, да сбавь ты.

   — У копов была бы тачка.

   — Ну, может она и стоит там, в какой-нибудь канавке, замаскированная.

   — Боже, ну откуда здесь канавка?

   — Да здесь что угодно может быть, место непростое, сбавь обороты, я серьёзно.

   Варя послушалась, голос двигателя понизился, из задней части салона прилетел запах апельсинов.

   — Это человек, — сказал Николай.

   Варя посмотрела на приборную панель — за бортом сто по Фаренгейту, осипший кондиционер едва справляется.

   — Надо же, — ухмыльнулась Варя, — надеюсь, не коп.

   — А какие здесь штрафы?

   — А нам то что? — сбавляя скорость, ухмыльнулась Варя, — до России не дотянутся.

   — Баксов триста… — вздохнул Николай, — а то и четыреста.

   — Черт, — процедила Варя. — Он голосует. Что делать?

   
Их минивэн тащился уже так медленно, что можно было рассмотреть отдельные кусты и чужие следы вдоль песчаных обочин. Увидев, что машина тормозит, человек сверкнул зубастой улыбкой. Он был в тёмном строгом костюме и необычной шляпе, как из фильма про гангстеров. Проводил машину взглядом и побежал за ней следом, размахивая руками и что-то крича.

   — Останови, — попросил Николай.

   Варвара послушалась. Свернув на рыжую хрустящую обочину, она посмотрела в крохотное зеркальце, в котором объекты выглядят ближе, чем есть на самом деле.

   — Мне кажется, ему нужна помощь, может у него машина сломалась? — сказал Николай.

   — И телефон сел, да?

   — Всякое бывает…

   — А где машина, ты видишь?

   Их минивэн окутала поднятая с обочины рыжая пыль. Когда она рассеялась, Николай открыл дверь, и будто попал в сушилку для белья — жара бросилась ему в лицо, как горячее полотенце. Воздух тяжелый и плотный, ватный и пустой. Пустынный, Невадский. Николай ступил на хрустящий песок и поправил очки. Человек в черной гангстерской шляпе торопливо приближался, сверкая на ходу первосортной американской улыбкой. На вид ему было около тридцати.

   — Со мной всё в порядке, — первое, что он произнёс. — Не возражаете, если я спереди сяду?

   Николай хотел было ответить, что ему «совершенно, так сказать, пофиг», но незнакомец уже забирался на переднее пассажирское сиденье.

   — Огромное спасибо, вы меня просто спасли. Полезайте быстрее в машину, а то вспотеете.

   Николай отодвинул заднюю дверь — прохладно и свежо, апельсинами пахнет, едой какой-то, и немного старыми носками — ведь уже месяц на колёсах.

   Незнакомец снял шляпу и положил её себе на колени. Отыскал над правой рукой блестящий язычок ремня и воткнул его в замок слева от сиденья. Минивэн был достаточно широким, так что между ним и сидевшей за рулём Варей оставался еще небольшой проём.

   — Интересная у вас шляпа, — сказал Николай, задвигая за собой дверь.

   — Это трилби.

   — Что? — переспросила Варя.

   — Шляпа называется трилби. Нравится? Ей можно ленточку выбрать в тон галстуку, вот здесь, видите ленточку? Но у меня черный галстук, так что и ленточка черная, поэтому её не очень уж заметно. Но она есть, вот здесь, смотрите, шелковая, видите?

   Николай кивнул, глядя на возникшую перед ним шляпу.

   — Не лучший вариант для этой пустыни, согласен, сомбреро или какая-нибудь соломенная чупайа подошла бы значительно больше, но вы бы тогда не остановились. Да, — утвердительно кивнул незнакомец, будто бы соглашаясь с самим собой, — будь я в сомбреро, вы бы не остановились.

   — Почему же? — удивилась Варя.

   — Нет, — улыбнулся незнакомец, — пролетели бы мимо, точно знаю.

   — Знаете?

   — Да, — улыбнулся чужак. — Проверял.

   Неожиданно Николай понял, что всё это время незнакомец говорит с ними по-русски, причем без акцента, только артикуляция у него немного странная, и голос напоминает какого-то киногероя, будто он смотрит в русском переводе какой-то старый американский фильм.
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— Вы, кажется, торопились? Извините, мне очень неловко вас задерживать, но, поверьте, я запросто компенсирую вам все ваши неудобства. Вознаграждение будет более чем достойное.

   Варя убрала ногу с тормоза, машина покатилась, колёса шкрябнули по песку, камушки пробарабанили по днищу, и облачко рыжеватой пыли, снова поднятой с обочины, растаяло в зеркалах.

   — Почему вы решили, что мы торопимся? — поинтересовалась Варя, возвращая машине утраченную скорость.

   — Когда я вас увидел, вы ехали девяносто пять миль в час, — он посмотрел на удивлённую Варю и снова улыбнулся. — Не волнуйтесь, я не коп.

   «Странный тип», — подумал Николай, и уставился на затылок незнакомца. А тот произвёл глубокий и шумный выдох, как делают обычно дома, устраиваясь в глубоком кресле с горячей чашкой чая в руках.

   — Очень рад, что вас не смутили знаки и предупреждение, однако не могли бы вы, если вас не затруднит, ехать всё же не так быстро, в местном асфальте встречаются весьма коварные трещины.

   — Какое предупреждение? — спросила Варя, послушно сбавляя скорость до разрешенных семидесяти.

   — Кроме ограничения скорости, разумеется, тут кругом эти щиты: нельзя останавливаться, нельзя подвозить незнакомцев… здесь у ФБР подземный бункер, биологические лаборатории, тюрьма для пришельцев, кого угодно можно встретить. Они, конечно, врут, как дети, про какое-то исправительное учреждение штата. Да уж, если бы оно и существовало на самом деле, какому человеку захочется оттуда бежать, верно? — он многозначительно улыбнулся. — Вы представьте, в этой пустыне, он же и двух часов не протянет.

   — Правда? — спросил Николай.

   — Еще бы, — серьёзно ответил незнакомец. — Ой, я же не представился. Извините! Меня зовут Невилл. Очень приятно.

   Ну да, стоит человеку назвать свое имя, как он тут же перестаёт быть в наших глазах незнакомцем, точно спадает с него белёсая пелена таинственности. Невилл, ах да, он же Невилл, он раскрыл своё имя. Однако, назвавшись, этот бодренький человек в их машине (будто не сбежал он только что со сковородки сорокаградусной жары) показался Николаю даже более незнакомым, чем прежде.

   — Откуда путь держите? — поинтересовался Невилл.

   — Из Юты, — быстро ответила Варя.

   — А куда?

   — В Долину Смерти, потом в Сан-Франциско.

   — Вы так торопитесь! Хотите оказаться там этим вечером?

   — Угадали, в девять нам машину сдавать.

   — Ого, — покачал головой незнакомец, — поэтому вы превышали скорость?

   Варвара скривилась, незнакомец прищурился:

   — Не укладываетесь в график, верно? Что-то пошло не так?

   — Угадали! — воскликнула Варя. — Позавчера на горе, недалеко от Пэйджа, прокололи сразу два колеса, представляете?

   — Ух ты! Невероятно, — загорелся Невилл, — расскажите!

   В ответ на этот искренний призыв, Варя охотно погрузилась в рассказ, и пока она старательно живописала их приключение с пробитыми колесами, вызов эвакуатора и замену огромного белого джипа на этот дребезжащий минивэн цвета дешевой семейной раковины, Николай присматривался к их странному попутчику. Невилл не сказал еще ничего: ни куда едет, ни откуда взялся, не объяснил, что он делал (один, без машины) этим жарким субботним утром посреди безлюдной пустыни, где, по его же словам, человеку и двух часов не выжить. Николай почему-то не сомневался, что их минивэн был здесь первой машиной со вчерашнего вечера.

   — … пришлось спать в палатке, мы разбили её прямо на обочине, закат оттуда был шикарный, повезло, конечно, что Пэйдж в прямой видимости, даже Интернет работал… — тараторила Варя.

   У него были темные волосы, добрые глаза, губы изломанной чайкой, нижняя часть лица мясистая и по-саксонски увесистая. Такой вот благородный британский сэр с тяжелым подбородком, который в комиксах и мультфильмах обожают рисовать огромным и гротескным, чуть не до самых колен. У Невилла был именно такой — большой и белый, и занимал он почти половину лица, отчего всё оно точно светилось, ослепляя их с Варварой неподдельным благородством и безупречно выбритой свежестью.

   — … и он потащил нас в Юту, до обеда мы туда ехали, а потом нам поменяли джип вот на эту машинку…

   Подумаешь, назвался, размышлял Николай, он всё равно не перестал быть незнакомцем и мог представлять опасность. Неожиданно, в нём проснулось воображение: по-волчьи скалясь, Невилл вынимает из пиджака нож и забирает у них машину, или так — угрожая пистолетом, огромным сверкающим револьвером с длинным стволом и барабаном на три слоновьих патрона, требует на съеденье Варю, а, получив отказ, устраивает стрельбу и пробивает в крыше чудовищную дыру с рваными, завывающими на скорости, краями.

   Он снова посмотрел на Невилла — нет, всё это никак не сочеталось с его по-голливудски положительной внешностью. Люди в таких костюмах, с такими глазами и с такой доброй улыбкой играют в фильмах только хороших парней.

   — … а он такой: мы запишем, будто вы пробили колеса не на гравийке, а на шоссе, потому что иначе ваша страховая компания…

   Николай настойчиво сверлил чужака взглядом, что-то показалось ему необычным в его волосах. Он стал присматриваться. Приподнялся в сиденье, и к ужасу своему рассмотрел — волосы на голове Невилла, длиной они были чуть больше сантиметра, черные, блестящие — они шевелились. Сами. Это было ясно, как день, такого ветра в салоне точно не было. Николай сам только что сидел на этом месте. Весь волосяной покров затылка Невилла ходил ходуном, как пшеничное поле от ветра. При очень внимательно рассмотрении можно было заметить, что по нему перекатываются настоящие волны. Николай отлепил присохший к зубам язык и наклонился вперёд, присматриваясь — да это были вообще не волосы, а густые и очень плотные заросли каких-то отвратительных морских полипов. Невилл резко повернулся — Николай вздрогнул, отводя взгляд в сторону: софиты неба, розовый песок, горизонт и тёмно-серые веники, мелькающие вдоль обочины.

   — Ну надо же, какое интересное приключение, — сказал Невилл, с интересом рассматривая побледневшего Николая.

   — Да уж, — согласилась Варя, — теперь вот летим, надо еще Долину Смерти посмотреть, а то как же…

   — Это удивительное место, — сказал Невилл.

   — Вы там были? — Варвара чиркнула по нему глазами. — А вы сами, вообще то, откуда?

   — Помните, я говорил вам про бункер?

   — Да, — насторожилась Варя, — помню.

   — Так вот я оттуда.

   
Николай окаменел, вжавшись в сиденье. Случается, что знание даёт не только свободу, но и страх. Варя отвела взгляд от дороги на большее время, чем это безопасно, когда шуршишь по пустыне в семейном минивэне со скоростью семьдесят миль в час. Невилл повертел в руках трилби и продолжил:

   — Пятьдесят лет назад здесь проводили испытания ядерных бомб. Чтобы посмотреть на мощные взрывы собиралась куча народа. Многие приезжали с детьми. Люди надевали огромные черные очки, похожие на крылья бабочек, и все наблюдали, как над пустыней поднимается гигантское радиоактивное облако. Безумие, да еще какое, но здесь устроили из этого настоящее шоу. Взрывы становились всё масштабней, двадцать килотонн, сорок, шестьдесят, сто…

   — Ну да, многим людям нравится смотреть на взрывы, — заметила Варя.

   — Смею вас заверить, Варвара, — наклонил голову Невилл, — что не только людям. Так что, пару лет назад в этих краях появился инопланетный посадочный модуль. Все тут же решили, что это авария или вынужденная посадка и с нетерпением взялись за дело: принялись распиливать оболочку, вытаскивать тела, засекретили всё так, что дальше некуда. Пришельцев поместили в специальный бункер. Посадка, действительно, получилась слишком жёсткая, и двое из трёх пришельцев погибли. Кроме того, вышел из строя приёмо-передатчик, так что связь посадочного модуля с отправителями была утрачена. Два года единственного выжившего держали в этой тюрьме, наверное, первой в истории человечества тюрьме для пришельцев. Всё пытались пообщаться, и едва не угробили своим нездоровым питанием. Изощрённо мучили, да что уж там — измывались по полной программе. Наука оказалась в данном случае не на высоте. Однако, в один замечательный день, благодаря очередному безмозглому эксперименту с каким-то электромагнитными катушками, на посадочном модуле ожил приёмо-передатчик, и связь с отправителем восстановилась.

   — Вы же шутите? — криво усмехнулась Варвара, — Всё это очень интересно, но вы же это не серьёзно, правда?

   — Когда это произошло, — продолжил Невилл, теребя ленточку на шляпе, — пришелец получил необходимые команды и начал действовать. Вообще говоря, он был искусственным существом, очень тщательно замаскированным под человека — организм, в котором были воспроизведены все внутренности, даже кожа и волосы, только, на самом деле, каждый его орган выполнял совершенно другие функции, а сама маскировка задействовала скрытые замкнутые измерения, сдвинутые по вертикальной оси времени. Этого, конечно, местные ученые не смогли заметить.

   — Ой, вам бы фантастику сочинять, — развеселилась Варя, а Николая бросило в холодный пот.

   — Так, например, печень служила источником энергии, желудок — химической лабораторией, сердце — квантовым деформатором, и так далее. Но живой пришелец оказался не исследователем, а охранником, поэтому его внутренности имели совсем другое назначение. В целом, он состоял из разнообразного оружия. На все случаи жизни, если угодно. Предполагалось, что он будет охранять исследователей…

   — А вы с нами до какого места поедете? — поинтересовалась Варя, сверкая глазами.

   — Вам не интересно? — спросил её Невилл.

   — Нет, нет, извините, очень интересно, — сказала Варя и едва слышно добавила, — радио здесь вообще не ловит.

   — Тогда продолжаю. Пришелец начал получать команды, еще будучи в застенках секретных лабораторий, на глубине сотни метров под землёй, как раз под дном того моря, которое здесь было раньше. Несомненно, что он мог выбраться оттуда в любую минуту, но его останавливала инструкция, которая запрещала действовать самостоятельно. Поэтому всё это время он терпеливо ждал. И когда, наконец, поступила первая команда, энергия его рвения могла сравниться разве что с ураганом Митч. Вы же слышали о таком?

   — Нет, — ответила Варя.

   — Не застали, значит, а про Катрину знаете?

   Варя кивнула, а Николай облизал пересохшие губы. Он уже всё понял, и его воображение бросалось теперь от одной ужасной картины к другой, рисуя перед глазами всевозможные кошмары один другого фантастичнее. Покоряясь животному страху, беспомощно и растерянно ныла воля. Это безусловно опасное существо, этот организм со свёрнутыми пружинами измерений вместо сердца, сидел слишком близко к его доброй и беззаботно доверчивой Варе. Николаю показалось, что пришелец с ними играет, разыгрывается, а потом заберёт у них машину, а самих убьёт. И хорошо еще, если убьёт просто.

   — Пришелец разнёс ненавистную тюрьму в два счета. Ха! Они думали, это они его изучают. На самом деле, это он изучал их. И когда пришло время — с удовольствием задействовал все свои разрушительные силы и потаённые возможности. Выпустил на свободу изголодавшихся чудовищ, если угодно. В щепки! — глаза незнакомца неожиданно увеличились, зубы скрипнули, — он разнёс все их жалкие преграды в щепки, бетонные блоки — в песок, в пыль, в порошок!

   — А как же охрана, ФБР, солдаты, национальная гвардия? — спросила Варя.

   — Да, они пытались помешать, но он превратил одного агента в черную жижу, даже не посмотрев в его сторону, просто так — хлоп и человек растекается по ступенькам. Остальным пришлось отступить, что было весьма благоразумно.

   — Кру-уто, — протянула Варвара.

   — Еще как, — согласился Невилл, переводя дух, — хлоп и нету. И ни пули его не берут, ни ядовитые газы, ни бактерии, ничего.

   Николай облизал пересохшие губы и, поборов страх, нерешительно поинтересовался:

   — А волосы, чем были его волосы?

   Невилл повернулся к Николаю и тот опустил лицо, растирая неожиданно зачесавшиеся веки.

   — Дело в том, — произнёс Невилл, — что пришелец был не просто оружием, но еще и бомбой.

   — Бомбой?! — переспросила Варя.

   — Очень мощной, — кивнул Невилл. — И теперь его миссия — взорваться в заданной точке.

   — Вот это да, — удивилась Варя. — Где же?

   — Уже недалеко, мы как раз туда едем.

   — На запад? Странно. Я бы на его месте взорвалась на востоке, лучше всего в Вашингтоне — вот где корень всех земных бед и гадостей, — сказала Варя, и добавила, посмеиваясь, — как мне кажется.

   — Ваших бед — возможно, — сказал Невилл.

   Тем временем они добрались до первого за долгие мили пересечения дорог.

   — Нам налево, — объявила Варя, поворачивая руль.

   — Мне тоже, — улыбнулся Невилл. — А чем вас не устраивает Вашингтон?

   Все затихли.

   — Как здорово вы говорите по-русски, — сказала Варя.

   — Спасибо, Варвара, — кивнул Невилл, улыбаясь, — но я говорю не по-русски, вы слышите русский, потому что вы — русские.

   Варя посмотрела на него еще раз, охватила взглядом лицо с выдающимся подбородком, опустила глаза на ногти, вздрогнула и побледнела.

   
Через десять миль, проведённых в молчании под размеренное шуршание и редкое постукивание колёс, Невилл попросил остановиться. Солнце к тому времени забралось высоко и будто придавило сизые горы к земле. Тени испуганно сжались до крохотных черных пятен у самых ботинок. Поправив на голове свою гангстерскую шляпу, Невилл вылез из машины, осмотрелся и произнёс:

   — Замечательно, просто великолепно. Огромное спасибо.

   Затем он закрыл дверь. Варя опустила стекло:

   — А вы уверены, что вам нужно именно сюда?

   — Более чем, — кивнул Невилл, поворачиваясь в сторону черной горы похожей на гребень утонувшего в песке дракона.

   — Ну ладно, как хотите, — дёрнула плечами Варя, поднимая стекло. Затем опомнилась и добавила, улыбаясь. — Кстати, а как же обещанное вознаграждение?

   — Вашей жизни вам не достаточно? — обернулся Невилл. Николай вжался в сиденье, стягивая со вспотевшего носа очки и жмурясь.

   — Выходит, вы считаете подарком то, что не забрали? Так что ли? — ухмыляясь, продолжила Варя.

   — Я сохранил вам жизнь, которую вы вообще-то потеряли, — сказал Невилл серьёзно.

   — Потеряли?

   — Еще как, — кивнул незнакомец, — когда пролетали мимо, а я был в сомбреро.

   
Они въехали в национальный парк «Долина Смерти» со стороны Замка Скотти. В голове Николая копошилась мысль, что внутри этого пришельца, скорее всего, был орган, (небольшой, размером с селезёнку или с поджелудочную железу), который отвечал за управление временем, возможно в каких-то скромных, ограниченных масштабах. «Трилби… сомбреро… вы не останавливаетесь… я знаю…». Наверняка был.

   В глубине пустыни, за замком Скотти, располагался огромный кратер, непонятного возраста и сомнительного происхождения. Николай становился на краю, заглядывая в его глубокую чашу. На дне копошились разноцветные туристы, каждый размером с фотографический пиксель.

   — Всё, погнали, мы торопимся, — потянула за руку Варвара.

   — Слушай, Варь, — спросил Николай, — а ты вообще поняла, что он про себя рассказывает?

   — Да брось, — быстро ответила Варя, — мало ли кругом всяких психов?

   — Думаешь? — Николай заглянул ей в глаза.

   Она обняла его, прижалась, и, вздохнув, сказала:

   — Ну, конечно. Видел бы ты его ногти. Кошмар. Как нормальный человек может жить с такими ногтями? — Она с отвращением скривила губы, подумала немного, и добавила, улыбаясь. — Но мы поедем потише…

  [image: chapter_end]


   

[image: before_title]

    Семья

    Максим Кабир

   

   [image: after_title]

Пётр Иванович Коренев перевернулся на бок, и потому, как сползла с его живота и шлёпнулась на пол книга, понял, что задремал, читая. Ворча, он приоткрыл веки. За окнами смеркалось. Знакомая на зубок комната погрузилась в полутьму, предметы проросли чернильными тенями. Дом они супругой купили в семидесятых — это была её мечта, обитать в городе, но иметь свой виноградник и огород. Детей бог им не дал — живчики бракованные. После смерти Ларисы в восемьдесят восьмом Пётр Иванович жил один, и покуда справлялся. Всё делал сам, и на кухне, и в саду, насколько позволяли суставы. С сорняком боролся. Зарядка, ходьба… Он презирал вечно ноющих ровесников, не заводил бесед в трамвае и докторам без надобности не плакался про болячки. И, по правде говоря, лелеял своё одиночество, тишину, книги, привычный уклад жизни.

   Он поднялся с кровати, кряхтя. Взял оброненный том — «Железный поток» Серафимовича, вот отчего ему снилась красная конница, будёновки и сабли. Положил книгу на тумбу, рядом со стаканом. Вставная челюсть из стакана перекочевала в рот. Почавкал, зевнул. Расслабленный ото сна мозг подыскивал занятия на вечер. Взор блуждал по книжным полкам, лобастому телевизору, старой, но надёжной мебели. Сфокусировался на цветочном орнаменте обоев. И сердце подпрыгнуло в груди Коренева. За стеной кто-то был.

   В свои семьдесят четыре он мучился коленями и желудком, а порой — не очень часто — память шалила. Признаться, лицо Ларисы он не забыл лишь благодаря фотографии на серванте, но там был анфас, а профиль жены съело жестокое время.

   Жаль, они ни разу не фотографировались вместе.

   Да, Коренев отдавал себе отчёт в том, что ежедневно сыпется мелким песочком, но на слух он никогда не пенял. А слух подсказывал, что по кухне, по его кухне, кто-то ходит, шуршит и поскрипывает ящиками.

   «Чёрт, — подумал Пётр Иванович, — чёрт».

   Он надел тапочки. Медленно двинулся к дверному проёму. Казалось, тело издаёт столько шума, что слышно ближайшим соседям. Но у него не было ближайших соседей — те, что жили справа, съехали зимой, а хибару слева выкупили и снесли во имя перманентного возведения безвкусного особняка. И он шёл, треща хворостом костей, и тапочки с оглушительным хлюпаньем отклеивались от пяток и заново к ним прилипали.

   Но некто за стеной звучал ещё громче. Вот он кашлянул. Вот звякнул дверцей духовки. Он не таился и это пугало больше всего.

   Коренев вытер пот. Припал к косяку. Украдкой заглянул на кухню. И тут же одёрнулся. Сердце опасно колотилось о рёбра.

   У обеденного стола, вполоборота к Петру Ивановичу, стоял человек. И в руке он сжимал нож для резки овощей.

   «Тише, — обратился пенсионер к ритмично сокращающемуся мотору, — Чуть тише, родной».

   Грызя губы, он осторожно высунулся за черту гостиной.

   Мужчина стоял в сгущающемся полумраке. Он будто размышлял о чём-то, вперившись в кухонный прибор — Пётр Иванович, увы, исправно точил ножи. Около сорока лет, круглое упитанное лицо, твёрдые от лака волосы зачёсаны вверх. Коренев определённо не встречался с ним раньше, и, возможно, поэтому дожил до преклонного возраста.

   «Грабитель», — замигало в голове, — «Сумасшедший грабитель».

   Установить диагноз помогло два факта. Во-первых, незнакомец выбрал жилище старика, у которого и красть-то нечего, кроме челюстей и набора лекарств на все случаи. Во-вторых, для своей авантюры он своеобразно оделся: в халат бирюзового цвета.

   Что существенно затрудняло положение Коренева.

   «Как он сюда пролез?», — недоумевал старик, косясь на входную дверь. Цепочка в пазу, ключ торчит из цилиндра, он не настолько свихнулся, чтобы запамятовать про цепочку и замок. Был задний вход, но тогда псих попал на кухню через спальню и зал — мимо дрыхнущего хозяина. Мимо пускающего слюни старого идиота.

   Пётр Иванович задержал дыхание. Подождал, пока незнакомец отвернётся к печке, и шмыгнул в коридор. Дверь простреливалась из кухни, нужно было спешить.

   Повторяя про себя «ох, чёрт, чёрт», он аккуратно снял цепочку. С удовлетворением отметил, что пальцы не дрожат, и сбагрившие его на пенсию козлы могут выкусить.

   Прокрутил ключ в скважине. Пружины и сувальды замка невыносимым щёлканьем оповестили о его намерениях. Он оглянулся.

   Лариса говорила, что влюбилась в него из-за курчавой копны волос. От прошлого богатства сохранился пушок, и сейчас он вздыбился над розовым черепом.

   Грабитель смотрел на него в упор.

   Пётр Иванович метнулся обратно в спальню. Побежал, вернее, посеменил, озираясь.

   Грабитель шёл за ним, вязко, неторопливо. Лезвие ножа блестело.

   — Что вам надо?

   Пётр Иванович опрокинул стул под ноги преследователя, выскочил в спальню. Незнакомец перешагнул стул, лениво наблюдая, как возится законный хозяин с ручкой задних дверей. Гладкое лицо его не выражало ровным счётом ничего.

   Коренев загнанным зверем бился в деревянное полотно. Дверь не подавалась. В стекле отражалась комната, грабитель, замерший у шкафа, диван.

   Кто-то или что-то лежало на диване, укутанное в плед — чёткий холмик, которого не было днём. Осмыслить эту новую проблему Коренев не успел. Дверь наконец-то распахнулась, и он вывалился в апрельские сумерки. По инерции пролетел тропинку. Виноградник смягчил удар, рамы, с которых струилась лоза, предотвратили падение.

   Он оттолкнулся, похромал к калитке. Молчаливый незнакомец шёл по пятам.

   Пётр Иванович пытался кричать, но пересохший рот рождал невнятное мычание. Взмокшие ладони соскальзывали с защёлки.

   — Ну же! Господи!

   Господь ответил скрипом петель, и Коренев оказался на свободе. Среди людей и машин.

   — Спасите! — замахал он руками, — Убивают!

   Девушка в мини юбке отшатнулась, ускорила шаг. Ошпарила презрением юная парочка.

   — Да что же вы…

   Чёрный джип затормозил в десяти метрах от Коренева, сдал к обочине. Вышел водитель, подкачанный мужик лет пятидесяти, с зеркальной лысиной и в очках.

   — Что стряслось, отец?

   — Бандит… в дом залез…

   Водитель нахмурился. Извлёк из кармана ай-фон.

   — Сейчас разберёмся. Адрес какой?

   — Фрунзе, шестьдесят два, я…

   Пётр Иванович осёкся. К джипу, сопя, бежал раскрасневшийся грабитель. В халате, но без ножа. И с целой гаммой эмоций на доселе бесстрастном лице.

   — Это он!

   Лысый встал на пути незнакомца. Заиграл мышцами.

   — Тебе чего?

   — Мне? — глаза грабителя недоверчиво округлились.

   — Да, тебе, — прорычал лысый, — Гражданин говорит, ты проник в его дом.

   — Гражданин? — незнакомец растерянно улыбался, — Пап, ты чего? Что происходит, папа?

   Пётр Иванович, вдовец с бракованными живчиками, не сразу сообразил, что «папа» предназначается ему.

   — Это ваш отец?

   — Да. Естественно. Па…

   Пётр Иванович попятился от протянутой к нему руки.

   — Лапы прочь, аферист! Я тебя знать не знаю. Ты в моём доме хозяйничал, гад. Милиция приедет, выяснит, что это за родственничек.

   Лысый сканировал то Коренева, то лже-сына. Последний улыбался старику ласково и устало.

   — Папочка, — сказал он с расстановкой, — замёрзнешь же. Какая милиция. Приснилась опять ерунда.

   — Прекратите называть меня папочкой! — вспылил Пётр Иванович, дистанцируясь переходом на «вы». Лысый здоровяк придавал уверенности, — Детский сад какой-то. Вы, молодой человек, звоните, чего тя…

   Слова застряли в горле. Пётр Иванович увидел блондинку.

   Симпатичная женщина лет тридцати пяти, жёлтый спортивный костюм облегает пышные формы, волосы мокрые, будто после душа. В охапке — его, Коренева, плащ. И вышла она из его калитки.

   Он смотрел ошарашенно. Она — с нежностью, горечью и заботой.

   — Папа, ну что же вы. Люди будут смеяться.

   Водитель джипа почесал затылок.

   — Да у вас тут многодетная семья.

   — Простите нас, пожалуйста, — виновато сказала блондинка, — Я его невестка. И не думайте. Пётр Иванович человек заслуженный и совсем не сумасшедший.

   — Конечно не сумасшедший! — взвился Коренев, — А ты, мошенница, людей бы постеснялась. Невестка… в дом залезли, чуть до инфаркта не довели. Вещи мои трогают. Дай сюда!

   Он вырвал плащ у незнакомки. Ткань затрещала.

   Лысый, кажется, корил себя за то, что откликнулся на зов о помощи.

   — Вы бы обсудили всё сами, — с досадой сказал он.

   — Нет! — Пётр Иванович разгадал планы водителя и страх вернулся, кислый и холодный, — У него нож был! Он за мной с ножом гнался!

   Лысый несколько секунд изучал старика. Кивнул, поднося к уху ай-фон:

   — Пусть милиция разберётся. А вы то тех пор держитесь от него подальше.

   Коренев злорадно похрустел кулаками. Он хотел насладиться паникой пройдох, испугом перед органами власти, но те не подали вида. «Сынок» приобнял «невестку». Она тёрла щёки и сокрушалась:

   — Милиция… Боже, какой позор.

   — Не переживай, солнышко, — успокаивал «сынок», до омерзения обходительный и милый.

   Лысый опёрся о кузов джипа и курил электронную сигарету. Грабитель утешал блондинку, периодически бросая на старика тоскливые взоры. Что до Коренева, он мечтал покончить со спектаклем и очутиться в родных стенах. Убрать за негодяями, чтоб пылинки не было. Завтра же поменять замки. И купить сторожевого пса, как давно советовала Нина.

   — Чёрте что, — бормотал он угрюмо, — Чёрте что.

   Наряд прибыл спустя четверть часа. Два румяных здоровяка, Пётр Иванович нарёк их про себя Чуком и Геком. Лысый в двух словах очертить ситуацию. Упомянул свидетель и гипотетический нож.

   — Это правда? — уставился милиционер на Коренева.

   Он открыл было рот, но «сынок» опередил:

   — Товарищи. Моему отцу семьдесят четыре и у него скачет давление, — многозначительная гримаса, — Он — Коренев Пётр Иванович. Я — Сергей Петрович Коренев. Это — Виктория Игоревна Коренева, моя супруга. А там наш дом и документы. Пройдёмте.

   Чук разрешил водителю ехать. Судя по физиономии, в этот момент лысый клялся впредь не спасать полоумных дедуль.

   Оставшиеся вереницей вошли во двор. Петру Ивановичу не нравилось, как болтает представившийся Сергеем тип с милиционерами.

   — У них был нож, — напомнил он на всякий пожарный.

   Гек велел ждать, и потопал к заднему входу. Через минуту отворил парадную дверь.

   — Стул перевёрнут, — сказал он.

   — Мне повезло, что девка пряталась где-то. Вдвоём они бы меня быстро пошинковали.

   Сергей воздел к небесам страдальческий взгляд. Прошёл в дом, вежливо подвинув хозяина.

   — Эй, ты! — рявкнул Коренев, — Куда?

   Виктория погладила его по плечу, он скинул её руку.

   — Ничего, ничего. Документы у меня есть, комар носа не подточит. Кто живёт, сколько живут. Количество де…

   Он ойкнул, когда в коридоре появился Сергей с ножом.

   Ему и в голову не приходило, что маньяк может зарезать милиционеров. И взяться за него.

   Но Сергей передал нож Геку. К лезвию прилипло колечко лука.

   — Я готовил салат, — пояснил негодяй простодушно.

   — В моём доме! — вскричал Коренев. Его терпение лопалось.

   — Конечно, в твоём, папуль, — согласился Сергей.

   — Хватит! — Коренев отпихнул родственника. И увидел кухню в конце коридора. Белоснежную громаду японского холодильника. Столешницу под мрамор. Жалюзи.

   Он ущипнул себя за кисть, но мозг продолжал галлюцинировать.

   А где его занавески в горошек? Где стол с перевязанной ножкой? Где грохочущий и подтекающий холодильник «Саратов»?

   — Пап, ты в порядке?

   — Прочь! — он обогнул милиционеров, Викторию, возвращающуюся откуда-то из недр дома с пачкой документов («здесь паспорта, прописки…»). Застыл на пороге спальни.

   Пока он носился по улице, они сделали ремонт. Вышвырнули его вещи и книги и мебель, купленную ещё Ларисой. Заставили комнату пластиком. Зарубежной техникой. Постелили паркет. Внесли белые кожаные кресла.

   Особенно жаль ему было служившего с девяностых телевизора «Sumsung», который они заменили на жидкокристаллический монитор той же фирмы.

   «Как они провернули это?» — спросил вкрадчивый голос в подкорке.

   «Я не знаю», — прошептал Коренев.

   На подгибающихся ногах он пошёл к шкафу. Его манила фотография, подтягивала к себе, точно рыбак глупого карася. Рамку он приобрёл по акции в сувенирном магазине, но снимок, снимок, с которым он засыпал и просыпался в течение сорока пяти лет, исчез.

   С фотографии ему улыбалась образцовая семья: плотного телосложения мужчина и миловидная молодая женщина. Сергей и Виктория. А между ними, вполне счастливый, стоял он сам. Стоял и словно подмигивал насмешливо. И вот с фотографией Коренев не сумел справиться.

   Он обмочился. Не дебютировал в роли мокрого мальчика, но проделал это впервые прилюдно.

   — Господи, папочка, — всплеснула руками Виктория.

   — Мы, наверное, пойдём, — смущённо сказал Чук.

   — Нет, — в наплывающем мареве Пётр Иванович побрёл к милиционерам, вцепился в спинку венского стула, — Спросите соседей, моих знакомых… Они… они убьют меня! Включат газ и убьют…

   Даже своим агонизирующим разумом он понял, как нелепо звучат его мольбы.

   — Извините, — сказал Сергей.

   — Ничего, — ответил милиционер сочувственно, и зачем-то добавил: — Моей бабушке девяносто лет.

   Щёлкнула дверь, оставляя Коренева один на один с чужаками.

   Он затравленно смотрел, как они приближаются. Обеспокоенные, взволнованные.

   — Кто вы такие? — простонал он.

   — Мы — твоя семья, — мягко улыбнулся Сергей.

   Силы покинули Петра Ивановича. Он позволил отвести себя в ванную. Прислонился к кафелю — голубому, а не изумрудному, и разглядывал шеренги баночек и гелей, шампуней и кремов. Сознание усохло до горошины. Он ощущал прикосновения, он понимал, что его раздевают, что незнакомый мужик раздевает его.

   Никогда прежде он не был таким потерянным и беззащитным.

   Его помыли — Сергей трижды проверил, чтобы струя была не слишком горячей. Краем уха он слушал подбадривающее слова новоиспечённого сына, краем зрения видел невестку в зеркале.

   Мысли сбивались, склеивались в комок.

   Его тщательного вытерли полотенцами и транспортировали на кухню.

   — Будем ужинать, — весело объявила Виктория.

   Жульен в горшочках. Рыба под шубой в салатнице с жар-птицами.

   — Тебе не звонили с работы? — спросила Виктория мужа.

   — А я не говорил? — заулыбался он, — Там такая история! На склад привезли тренажёры, а наш заказчик…

   Пётр Иванович ковырялся в жульене, выискивая крупицы стрихнина.

   «Соберись!» — требовал он, — «Сейчас же сосредоточься».

   — Пить, — попросил хрипло. Виктория потянулась к графину.

   — Нет! Из крана.

   Он осушил стакан, не сводя глаз с еды.

   Живот урчал. Аромат грибов щекотал ноздри.

   Яд? Стоило ли разыгрывать такой дорогущий спектакль с чудесами уровня Копперфильда, чтобы банально отравить? Нет, не яд…

   Он зачерпнул жульен, попробовал, сморщившись. Чертовски вкусно, не то, что его холостяцкая стряпня. Опустошил горшочек, а вот к салату не притронулся. В голове просветлело.

   Утро вечера мудренее, — решил. Утром он выведет чужаков на чистую воду.

   — Где мне спать?

   Виктория озадаченно заморгала.

   — В своей постели, конечно.

   — Я провожу, — сказал Сергей.

   Ему постелили в гостиной на кожаном диване. Поставили стул и два стакана — для питья и челюстей. Коробку с таблетками, его собственными.

   — Спокойной ночи, пап.

   Он промолчал. Сергей клацнул выключателем.

   Коренев лёг на диван и пробормотал, зажмурившись:

   «Мамочка. Господи боже».

   Его разбудила прыгнувшая в постель кошка. Щурясь от солнца, он выпрямился на диване. Обвёл глазами комнату и выругался в сердцах. Явь. Дурная, съехавшая с катушек явь.

   — Ты ещё кто? — спросил у кошки.

   Зверёк стал мурлыкать и ластиться.

   — Ты что, Марточка, мешаешь папе спать? — это Виктория в оранжевом домашнем платье и в бигуди, — Доброе утро, дядь Петь.

   — Дядь Петь, — повторил Коренев и скривился, словно на язык попало дерьмо.

   В дверях возник Сергей. Халат, дымящаяся чашка кофе. Хоть сейчас снимай для рекламы чего угодно в образе среднестатистического положительного мужа. Корнеев подумал с неприязнью, что зачёсывая к затылку волосы, Сергей маскирует лысину.

   — Ну, если все проснулись, айда завтракать?

   Пётр Иванович не разделял оптимизма новой родни.

   — Мне надо позвонить, — сказал он и двинулся на Сергея.

   «Не отойдёт — смету с дороги».

   Сергей отошёл.

   Телефон примостился на столике в коридоре. Не белый, как обычно, а коричневый, но Кореневу было плевать. Что его волновало, так это записная книга. К его радости, ветхий, сорящий страницами блокнот, оказался на месте.

   Чужаки скучились за спиной, наблюдая.

   — Кому ты звонишь в такую рань?

   — Мало ли кому. Нинке, подруге моей. Она в курсе, есть у меня дети или нет. И в ветеранском комитете в курсе. Где же…

   Он листал блокнот деревенеющими пальцами. Почерк был его. И бессмысленные закорючки, какие малюют, треплясь по телефону. Но имена…

   — Василий Семёнович? Геннадий Львович? Нестеров? Комышин? Михайловна? Кто эти люди?

   — Твои друзья, пап, — терпеливо сказал Сергей.

   — Перестань! — Коренев смял блокнот, — Всё переписали, всё! Нет, так не бывает. Где-то вы просчитались! Прокололись где-то…

   Он поскрёб своё запястье. Заметил красные пятна, вроде крапивных ожогов, опоясывающие предплечье до локтя. Покрасневшие участки кожи слегка зудели.

   — Вот, — констатировал Пётр Иванович, — Я от вас уже лишай подхватил.

   Сергей утомлённо вздохнул, а Виктория хлопнула в ладоши:

   — А теперь завтракать! На десерт «Наполеон» с малиной, по моему фирменному рецепту.

   Пётр Иванович поплёлся за роднёй.

   Тосты, чесночный суп и шпинат улучшили самочувствие. Он сделался злым и странно весёлым, как бывало после двухсот грамм водки в плохой компании.

   Слизывал с ложки крем из маскапоне и ястребом смотрел на семейство. Сергей и Виктория чинно сидели напротив, поклёвывая торт.

   — Хорошо, — откашлялся он, — Хорошо, говорю, что вы жену мою с собой не притащили. Апартаменты у меня скромные, боюсь, теснились бы.

   Сергей не уловил сарказма.

   — Мама умерла, — сказал он, напрягшись.

   — Знаю! — стукнул Коренев кулаком по столу. Зазвенели чашечки и блюдца, — Я не о твоей чёртовой маме, а о своей жене…. О Ларисе.

   — Маму… твою жену, звали Таня, — произнёс Сергей.

   Пётр Иванович закряхтел. Встал тяжело:

   — Спасибо, девушка. Жрать вы готовить умеете.

   Виктория улыбнулась сконфуженно.

   Он обувал туфли, когда Сергей поинтересовался из кухни:

   — Ты куда, пап?

   — На Кудыкину гору, — процедил Коренев и сжал в кармане плаща килограммовую гантель. Сойдёт за кастет, если они попробуют его остановить. А они попробуют, — Прогуляюсь, — сказал он громче.

   — Хорошо. Только шарф намотай.

   «Идеальный сын», — фыркнул Пётр Иванович ехидно и толкнул дверь. На пороге стояла девочка лет пяти. В громадных бантах и с куклой наперевес.

   — Деда! — восторженно завопила девочка и уткнулась носом в бок обескураженного Коренева, — Я плоголодалась, мам! — крикнула она вглубь дома без паузы. Задрала к Кореневу румяную мордашку. Она была в равной степени похожа на Викторию и Сергея, но больше — на самого Петра Ивановича.

   — Толтик есть?

   — Да, — выдавил Коренев.

   Девочка пробежала к комнате, пустующей со дня смерти Ларисы. Вдовец сохранил помещение в первозданном виде, и не выбрасывал ни швейную машинку, ни пылящиеся рулоны ситца и вафельной ткани.

   Или выбрасывал?

   Он пялился на убранство комнаты. Прощупал зрачками обои с принцессами, ряды разномастных кукол, детскую кровать и девичьи плакаты. Шумно сглотнул.

   — А! — сказала Виктория из-за плеча, — Вы тут с Вандочкой играете.

   — И с дедуской, — уточнила Ванда, роясь в кукольном домике.

   Виктория хихикнула.

   — Стало быть, внучка, — подытожил Коренев, — А… где она была вчера?

   — Вчера?

   — Да. Вчера вечером.

   Виктория повернулась к дочери.

   — Дедушка спрашивает, где ты была вчера вечером?

   — Там, — пухлый пальчик указал на пол.

   Виктория расшифровала:

   — Дома была, где же ещё. Гуляла, так ведь?

   — Да, — серьёзно кивнула Ванда, — с дедуской.

   Коренев, стаскивая на ходу одежду, пошёл в спальню. Сгорбившийся, с едва волочащимися ногами, он выглядел старым, ужасно старым.

   — Доченька, — окликнул он Викторию дребезжащим голосом, — Накапай-ка мне валерьянки.

   — Я мигом, пап! — заторопилась невестка.

   Он сидел в кресле, поглаживая одной рукой кошку Марту, а другой скобля зудящее запястье. Наблюдал рассеянно за слоняющимися по дому людьми. Сергей переговаривался с коллегами по телефону, Виктория стирала, Ванда возилась с куклами.

   В какой-то момент кошку на его коленях заменил толстый фотоальбом.

   — Я решил, что тебе захочется посмотреть, — потупившись, произнёс Сергей.

   Пётр Иванович молча открыл альбом.

   На первой фотографии он был запечатлён рядом с женой Таней, красивой женщиной, намного красивее Ларисы. Дальше были будни молодой семьи, родственники, друзья. Рыбалка и Новый Год, октябрьские праздники и рождение сына.

   — Почему я всё это забыл? — прошелестели губы.

   Слух, в отличие от памяти, был у него в порядке, и он расслышал за стеной:

   — Мы должны ему сказать.

   — Вика, он сейчас не в лучшей форме.

   — Но он твой отец. Он обрадуется. Дядя Петя всегда мечтал о внуке.

   Слеза упала на снимок покойной Тани, любимой женщины.

   Они укладывали его спать втроём. Ванда принесла плюшевого медведя для холёсых снов. Сергей подбил подушку. Виктория нежно поцеловала в висок.

   Он натянул одеяло до подбородка и смотрел на них смятённо.

   — Я люблю тебя, пап, — сказал Сергей.

   — Я люблю тебя, — сказала Ванда.

   — Мы тебя любим, — сказала Виктория.

   Коренев уснул раньше, чем выключился свет.

   Ему снилась Танюша с новорождённым Серёжей в конвертике, букет лилий, фотография на ступеньках роддома.

   Он проснулся ночью в процеженной лунным светом полутьме. Хотел поменять позу, но мышцы не подчинялись. Спина приросла к кровати, и взбунтовавшиеся конечности были чужими и холодными. С усилием он разлепил веки.

   И увидел в десяти сантиметрах от своего лица широкую белую совершенно голую задницу Виктории.

   И понял, что сам он голый и уязвимый.

   «Какой чудной эротический сон», — подумалось отстранённо.

   Женщина ползла на четвереньках вдоль его тела, пробираясь от головы к ногам. Она тёрлась о дряблую старческую кожу грудью и языком. Да, она облизывала его, в лунном свете парализованный Коренев различил влажный след, какой оставляет улитка… или крапива. Кожа, там, где прошлась Виктория, краснела и набухала.

   Голосовые связки Петра Ивановича вступили в сговор с руками — он онемел.

   Виктория переползла к коленям, и тут Коренев увидел сына, доселе скрытого женскими прелестями. Обнажённый Сергей устроился между его раскинутых тощих ляжек. С отёкшим, как у лунатика лицом и растрёпанными блестящими от лака волосами. Сергей вылизывал его гениталии. Яростно работал языком: лобок, пенис, яички, и вниз, к стариковским ягодицам. Слюна пенилась в складках плоти.

   «Мне надо проснуться», — подумал Коренев, — «Иначе во сне я захлебнусь рвотными массами».

   Виктория взяла его босую ступню и бережно, как младенца, поднесла к себе. Налитые груди с бледно-розовыми сосками раскачивались, когда она трапезничала, по очереди обсасывая его пальцы, обкусывая ногти и алчно глотая их. Наконец вся ступня оказалась у неё в пасти, и она заурчала от такого лакомства. Закатила глаза к потолку. Они были чёрными, её глаза, её зрачки и белки, чёрными и пульсирующими.

   Пётр Иванович свистяще выдохнул.

   — Эй, деда! — прочавкало над ухом.

   Он покосился на стоящую у дивана внучку.

   Рот Ванды был чем-то плотно набит, щёки вздулись. Она приподняла верхнюю губу, оскалив непомерно крупные зубы. Он узнал свою вставную челюсть, помещённую в детский рот.

   Личико Ванды медленно наплывало, кончик языка сновал по резцам.

   Пётр Иванович раскололся душераздирающим воплем и потерял сознание.

   На праздники они пошли в парк. Погода была прекрасной, и пахло нарциссами и сладкой ватой, и оркестр играл военные песни.

   Коренев сидел на лавочке, чесал шею и следил, как невестка ест пломбир, лакая длинным в крошечных присосках языком.

   — Что? — смутилась Виктория, — Я перепачкалась?

   — Нет, — сказал он.

   Подбежала Ванда, сопровождаемая Сергеем.

   Протянула картонную маску Шрека.

   — Смотли!

   — Красивая, — промычал Коренев.

   — Надень!

   — Нет, я…

   — Надень, пап, — попросил Сергей укоризненно, — порадуй внучку.

   Он вымученно улыбнулся и надел картон на лицо. Резинка впилась в затылок.

   — А теперь — кино! — скомандовала Виктория.

   Навстречу им по аллее шла семья: мама с папой под ручку, дедушка в орденах, с взобравшимся на закорки внуком. Малыш держал деда за уши и погонял, смеясь.

   Ветеран перехватил взгляд идущего мимо Коренева. И прежде чем они разошлись, как в море корабли, произнёс:

   — Помогите мне. Я не знаю, кто они такие.
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    Под пустым небом

    Максим Кабир, Дмитрий Костюкевич
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Немногочисленные зрители расходились спешно, будто спасаясь от тягости давней боли. Струились в проходе, задевая стену, кресла, соседей; главное — не коснуться гостя, проникшего в зал через ведущую в подвал дверь, поскорей обогнуть рождённое тьмой неправильное присутствие. Убегали, опасливо глядя под ноги, точно реальность истёртых ковровых дорожек зависела от беспрестанности их взгляда. Один поднял голову и с тревогой посмотрел на окошко в будке киномеханика.

   Диск подкатного устройства выбрал из кинопроектора всю плёнку, и в аппаратной стало оглушительно тихо, как за секунду до взрыва ксеноновой лампы. Пыль царапала потускневшее золото электрического света.

   Светловолосый мальчик обратил к отцу веснушчатое лицо. Киномеханик смотрел на бобину с фильмокопией «Подвига Одессы», словно боялся её касаться. В этом была своя правда. И приговор. Картина Владимира Стрелкова больше не попадёт на экран, не здесь, не в «Факеле». А ведь и недели не прошло, как он привёз в посёлок новую ленту Одесской киностудии, склеил и промаркировал все части, проверил на брак.

   Внизу, по опустевшему залу кто-то шёл — шаркающий звук проникал в помещение, пространство которого похитили киноустановка, раскладушка, стол и два стула. В шагах было не меньше мольбы, чем в глазах отца мальчика. Просили о разном: незваный гость хотел получить ответы, киномеханик никогда их не давать.

   Теснота и духота обрели плотность и острые грани.

   — На меня смотри, — сказал отец, — не в зал.

   Шаги приблизились и оборвались у порога проекционной. С едва слышимым стуком подалась на миллиметр-другой дверь, будто гость привалился к полотну от бессилия.

   Мальчик взглянул на ручку. Та не двигалась. С другой стороны тяжело вздохнули… нет, сымитировали вздох.

   — Папка, это к нам?

   — Да, Колька… — тихим, обескровленным голосом ответил киномеханик, — к нам…

   
* * *

   
Кинотеатр выпускал только мертвецов. Словно избавлял от экранного забвения, многократно повторённого, неизбежного. Раз в год в небольшой зал, на подмостки перед растрескавшимися дерматиновыми креслами, ступала нога почившего в ленте героя.

   «Отыгравших», как в посёлке звали тех, кто прибыл с той стороны расцвеченного кинопроектором полотна, селили по хатам и квартирам, фильмы с их участием изымали из расписания, а пленку прятали в круглые короба, в холод — иначе… жди беды. Беды страшной и необъятной, несоизмеримой с той, что сулил визит мёртвого киногероя.

   Кинотеатр в магаданском посёлке Ягодное появился в середине пятидесятых, на волне интенсивного строительства: гостиница, детский сад, дом культуры… Назвали — «Факел», посмотрели-полюбовались, да и окрестили самым красивым зданием Ягодного. О красоте и стройке писали в «Магаданской правде», да и в «Северной правде», кажется, была заметка.

   Сам посёлок родился как база для дорожников и геологоразведчиков, исследующих колымский край. Место для застройки выбрали отменное: густо-лесистые долины ручьёв и подножия сопок, девственные тополя, берёзы и лиственницы, щедрое на бруснику, смородину, малину и голубику лето. Первозданная тайга.

   Строить и жить в посёлке, как повелось, начали заключённые. Потом прибыли горняки, которых позвала партия или путёвка комсомола. Боролись с цингой, попивая горькую настойку из хвои стланика, возводили мост, прокладывали узкоколейку, разводили лошадей — главные «механизмы» горных работ. Во время войны тоннами добывали колымское золото да принимали американских капиталистов, весьма заинтересованных в плодородности приисков.

   А потом были новостройки, новостройки, новостройки и кинотеатр с красными буквами «Факел» над крышей. Сине-зелёные билетики, битком набитый по вечерам зал и… «отыгравшие». Первый — в 1961-м.

   
* * *

   
В проекционной Колька чувствовал себя как рыба в воде; «…в некипячёной воде» — любил уточнять отец, один из двух киномехаников «Факела». Мальчик знал о закулисье кинотеатра многое, казалось, всё. Как монтировать, проверять, регулировать и налаживать аппаратуру. Как следить за исправностью электрической сети, работать со звуком и цветом, быть главным не только в киноаппаратной, но и в зрительном зале. Что делать, если в кинопроекторе начинает плавиться плёнка и как услышать будущие неприятности.

   Кольке нравилось в этом пыльном, душном, тесном, но безумно интересном мире, рождающем сонм других миров.

   Отец часто говорил о кино, да что там, он говорил о нём всегда: в будке киномеханика, на кухне, на ходу. Даже в его сонном бормотании жили режиссёры, актёры и картины; шёпот был похож на шелест наматываемой на бобину киноплёнки.

   — Режиссёры-шестидесятники, им было проще, вольнее, — объяснял отец, колдуя над «перемоточным столом». — Кино пробудилось, стало доступней, и они ударились в идеализм. Параджанов, Абуладзе… какие дебюты, какие мастера! А Тарковский, сынок, Тарковский! Они снимали и в семидесятых, но уже с некой тревогой, с трагизмом. Прошла «оттепель», прошла вместе с надеждами и мечтами. Шестидесятые — это простая жизнь, это человек на войне, «Летят журавли», «Судьба человека»… Семидесятые — это суровая классика, это фильмы о юности, о столкновении миров детей и взрослых. Помнишь «Подранки»?

   — О сиротах?

   — О сиротах… — кивал отец, — настоящая драма. Губенко знал, о чём снимает, у самого военное детство было, на своей шкуре ощутил. А «Айболит-66» Быкова? А «Приключения Буратино» Нечаева с музыкой Рыбникова? Тарковский в Венеции приз взял с «Ивановым детством»…

   — «Солярис», — говорил Колька. Он любил эту картину, длинную и малопонятную.

   — «Солярис», сынок, о другом. О том, как ладят или нет мораль и наука, человек и прогресс.

   — Во как.

   — Вот так. Мажор и минор — так звучали шестидесятые и семидесятые. Ты поймёшь, потом. Сейчас тебе не до этого, из шестидесятых у тебя есть «Человек-Амфибия» и «Кавказская пленница», жандармы и «Фантомас». Из семидесятых есть «Иван Васильевич меняет профессию» и комедии с Пьером Ришаром, «Чингачгук Большой Змей» и «Апачи». Даже «Пираты ХХ века», «Синьор Робинзон» и «Легенда о динозавре» из начала восьмидесятых. А потом…

   — Что, папка, что потом?

   А потом восьмидесятые перешагнули через середину десятилетия. Фильмы по-прежнему снимали и много, но кинотеатры уже не заполнялись, аншлаги канули в прошлое, а светящиеся окошки позади зрительных залов утратили свою магию. Тепло покидало остывающее тело советского кинематографа.

   — А потом, Колька, закат.

   
* * *

   
А потом пришёл их «отыгравший». Появился из картины «Подвиг Одессы».

   То, что мёртвый киногерой поселится в их доме, отец знал заранее — так решил жребий. Случайность, которой взрослые доверяют самое дорогое.

   Колька был уже достаточно смышлён и глазаст, чтобы понимать: кто-то пришёл, кто-то ушёл. Таково правило, о котором старались не говорить вслух. Мёртвый герой в обмен на живого ягоднинца.

   Чаще всего кинотеатр забирал детей. В семье, приютившей «отыгравшего», через неделю или две лились слёзы и слова оправданий. В такие моменты взрослые почти не думали, услышат ли их дети, старались свыкнуться: «А по-другому никак, никак… меньшее зло… все помнят Оловянниковых, помнят… как пошли супроть, в лес вывели лётчика вернувшегося… закопали… всех потом экран пожрал, всех… только старика не тронул, не позвал…»

   Иногда «Факел» забирал пса или кота, в которых души не чаяла малышня. Иногда. На то и надеялись — заводили домашних питомцев, усы и хвосты всех мастей, лелеяли, откармливали, точно для будущих жертвоприношений.

   А если не кот, не пёс, если дочурка, сыночек — плакали, уткнувшись в шерсть любимца. Соглашаясь, смиряясь. Пока в соседней комнате истуканом сидел чужой человек, человек ли, с лицом советского актёра. С неизбежностью, которую он приволок за собой.

   Двадцать пятый «отыгравший» стоял в проходе, прислонившись к дверному косяку. Молодой высокий краснофлотец со щёточкой чёрных усов. Он смотрел на киномеханика, на мальчика, задвинутого отцом в угол коморки. Волевое лицо искажала мольба, глаза под тёмными бровями требовали вернуть всё обратно, в плоскость реальности. Вернуть войну, атаку, товарища, которого минуту назад он прикрыл собой, ощутил проникающий в тело свинец. Так почему же не обещанное атеистической пропагандой ничто, да и не боженька на облачке, не побасенки одесской бабушки, почему после пули в сердце — кинотеатр? Почему он здесь, и где — здесь?

   Рука матроса Жоры Коляды судорожно ощупала грудь в поисках ран. Тельняшка была целёхонькой, ни крови, ни отверстий, ни ответов.

   У Кольки перехватило дыхание. Вот же он, этот день, важный, главный. Гость, прошедший километры лентопротяжного тракта, выпорхнувший через кадровое окно, разорвавший сделанную шосткинским химкомбинатом пуповину. Частичка того мира. Доказательство.
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— Где я? — спросил краснофлотец сипло. — Где Костя? Где все?

   Колька подумал про актёра Александра Бондаренко, которого запомнил по отличному военному фильму «Дожить до рассвета». Чем сейчас занимается Бондаренко? Читает сценарий, готовясь к очередным съёмкам? Выпивает с Игорем Скляром в ресторане «Дом Актёров»? Что бы он сказал, узнай, что его персонаж не только не погиб, но и зажил своей парадоксальной жизнью?

   Отец, сгорбившийся от невыносимого груза вопросов, взялся растолковывать. А мог бы немного подождать: «отыгравшие» паникуют, умоляют, мечутся лишь вначале. Память об экранном прошлом испаряется за час. Они становятся тихими, блеклыми, безропотными. Как лётчик из «Торпедоносцев», идущий в тайгу за старшим Оловянниковым. Послушно подставляющий горло сапожному ножу.

   Сосуществовать с ними легко. И затрат мало, и по хозяйству помогут, где работа не хитрая. Огород вскопать, воды принести — это запросто. Семье, потерявшей близкого человека, любая помощь пригодится. А бывший поручик Брусенцов одно время оленьи туши на складе грузил, но вынуждены были уволить. Гражданину с лицом Владимира Высоцкого лучше по Ягодному не расхаживать.

   И матрос Коляда со своими мучительными вопросами сгинет в эмульсии забвения. Останется оболочка. Попросят — поработает. Не попросят — будет сидеть, как другие, уставившись в стенку, созерцая что-то ему лишь ведомое.

   Но отец не молчал, как бы тяжко не было. И Колька бы не молчал. Ведь как это — человеку сказать, что война кончилась? Совсем-совсем.

   — Наши победили, — улыбнулся печально киномеханик.

   Крупные слёзы потекли по щекам «отыгравшего».

   — И Костя выжил! — добавил Колька из-за отцовской спины.

   — Да, — всхлипнул красноармеец, — выжил…. Все выжили…

   Мальчику хотелось, чтоб в этот раз было иначе. Чтоб остался Коляда с его одесским говорком, с удалой отвагой, с песнями для штыковых и рукопашных. Не сомнамбула, а личность.

   Но на выходе из кинотеатра «отыгравший» споткнулся, затравленно съёжился, спросил, где Костя.

   — Какой ещё Костя? — уточнил подбежавший Юрок, второй киномеханик.

   Мертвец пожевал губу, прищурил помутневшие глаза.

   — Тот… — с детской обидой сказал он.

   — Компот, — передразнил матроса Юрок и хлопнул напарника по плечу: — Крепись, дружище. Сам понимаешь, без вариантов.

   — Понимаю, — сказал отец.

   И Юрок, у которого «Факел» забрал даже не кошку, а выводок новорождённых котят, засвистел джазовую мелодию. Ему предстояло навестить пустоты под кинотеатром, схоронить плёнку с порченым «Подвигом Одессы» и технический паспорт на фильмокопию. В темноте, где Колька бывал лишь однажды, где мерклый свет лампочек отбрасывает на слизкие стены тревожные тени коробов и яуфов. Где в дальней части пещеры он слышал голос, позвавший его по имени шёпотом.

   
* * *

   
— Ты вот что помни, Колька, — отец стирал с ресниц влагу — только что закончился Кулиджановский «Дом, в котором я живу», и отец, как обычно, не сдержал эмоций. — Кино не бывает злым. Не кино людей убивает. Оно, наоборот, надежду дарит. Представь, если бы дело в нашей работе было, ходили бы ягоднинцы к нам? Платили бы десять копеек, чтобы смотреть, как на экране люди гибнут, и любой из погибших может к ним прийти? Потому что знают, подсознательно знают, смерть не главное, и её в кино нет. И я знал, когда меньше тебя был, вот такого роста — до верхней бобины не дотягивался. Вставал на табуретку, чтобы катушку заменить, а уже знал, что не «Факелу» служу, а правилам, которые беду отводят.

   Колька кивал: он чётко усвоил, что есть нечто большее в их труде, чем развлечение зрителя. И от того, как он предотвратит разрыв плёнки, перезарядит, склеит, зависят жизни.

   — А откуда же беда взялась? — спрашивал мальчик.

   Отец вздыхал:

   — Она всегда здесь была. До кинотеатра, до железной дороги и приисков. В вечной мерзлоте.

   
* * *

   
При виде гостя мать, развешивавшая во дворе бельё, пошатнулась и утопила в ладонях лицо.

   — Господи… так скоро?

   Пока они шли от «Факела» к дому на Первомайской, «отыгравший» забыл своё имя, и Колька представил его сам:

   — Коляда… Георгий, кажется…. В фильме его Жорой называли. Матрос. Герой.

   — Очень приятно, — прохрипела мать и попятилась к собачьей будке, издавая причмокивающие звуки.

   Краснофлотец поднял голову к таёжным небесам. Самолёт, снизу похожий на нательный крестик, скользил по синему полотну. Мертвец проводил его пустым взглядом.

   Из будки, виляя хвостом, выбралась собака, наполовину немецкая овчарка, наполовину советский беспородный. Она засеменила к гостю и обнюхала его «прогары» в одесском песке.

   — Это Линда, — сказала мама с жаром, — наша красавица, любимица, Линдочка.

   Коляда рассеянно посмотрел на собаку.

   — Лин-да, — пробормотал он, разбивая слово на слоги, как делал Федя Кваша, поселковый дурачок.

   — Она и команды выполняет, — затараторила мама. — Линда, сидеть! Сиди, Линда, пожалуйста!

   Собака лишь радостно колотила хвостом по земле, и в голосе мамы заклокотали слёзы:

   — Сиди! Сиди, Линда, сиди!

   — Наташа, — отец мягко отстранил маму, — товарищ устал с дороги и, наверное, проголодался…

   Наверное…

   Никто точно не знал, чувствуют ли «отыгравшие» голод, но никто и не осмелился проверить: оставить «гостя» без еды. Во избежание казусов, ягоднинцы исправно кормили квартирантов, а те послушно кушали.

   — Дядя моряк, — пролепетала Маринка, появляясь на крыльце. В кулачке она стиснула соску, вторую соску зажимала между верхней губой и пуговкой носа. Третью, вероятно, забыла в кровати. Она улыбнулась широко и молочно.

   — Девочка, — сказал мертвец.

   — Немедленно иди в дом, — мама сорвалась на крик, кинулась к дочке. — Уходи, солнышко!

   Кольке захотелось обнять глупую маму, объяснить ей, что матрос не виноват, кино не виновато. Что зло обитало на этих землях до братьев Люмьер, до поезда, как-то раз прибывшего на станцию Ла-Сьота.

   И что Маринке ничего не угрожает, потому что он, Колька, принял решение. Раньше, чем узнал о строении ксеноновых ламп и проекторов с угольной дугой.

   Он решил уйти в страну, которую любил больше всего.

   За экран.

   
* * *

   
Ночью ему снится тайга и тугой бубен луны. Звенящий свет, как из окошка аппаратной. Тонкие искривлённые стволы деревьев. Умирающие посёлки ягоднинского района, предсмертный пульс Одинокого, Рыбного, Туманного. Ещё немного и только голосистое эхо будет жить в брошенных пятиэтажках, в бесхозных дворах.

   Колыма хранит древние тайны, бережно, как окаменелые остатки плезиозавров и белемнитов, свой скарб, свои заговорённые клады, свою невообразимую старость. Баюкает их, словно зарытые в сыпняке и тундровых мхах кости золотодобытчиков, каторжан, якутских шаманов.

   Птицы поют, белые совы кричат. В устеленных куропачьей травой западинах и трещинах скрежещут зубами угрюмые тени. Железные мамонты стонут из оврагов у истоков ледяных ручьёв, и вздымаются к грозному небу серые глыбы мегалитов, и на краю всего шевелится, скрипит криволесье.

   А перед пробуждением, резким, кислым, ему снится кошка киномеханика Юрка, которая через весь город, один за другим, несла новорождённых котят, чтобы отдать экрану.

   
* * *

   
Он подарил себе и семье пять дней. А потом ушёл — в щедрую на голубику долину ручья Снайпер, где стоял заброшенный посёлок Хатыннах. Двадцать километров от Ягодного, тайком от родителей, на плечах молчаливо-послушного матроса.

   По-прежнему тянулась в тайгу дорога, по-прежнему чернело воспоминание о лагере «Серпантинка»: мрачное эхо расстрельных многоголосых песен, призраки сторожевых вышек и бараков. «Долина смерти» — так называли это место, где с горной породой на промывку попадали кости, зубы и пули, ползли по конвейеру вместо желанного золота. Это отпугнуло старателей. Ушли они, в спешке, не оглядываясь.

   Бурно растущий в сороковые Хатыннах, после переезда центра горного управления в Ягодный, вернулся в объятия глухомани. Так и не достроили подвесную железную дорогу, парочку зданий разобрали по брёвнышку да перевезли в новый райцентр. Хатыннах превратился в усадьбу прииска Водопьянова, прячущую в россыпи ночных огней свою захудалость и перепачканный сажей лик.

   Колька решил, что будет возвращаться отсюда, из смерти в новую жизнь. Как только дошли, скомандовал:

   — А теперь назад. В посёлок!

   Коляда развернулся и зашагал обратно. Казалось, что «отыгравший» возвращается по собственным следам. Бездумный голем, не ведающий усталости и страха.

   Матроса и устроившегося на его плечах мальчика, которому требовалось время для немого прощания с миром, краем, природой (на прощание с родителями и сестрой он осмелился лишь в мыслях), сопровождала река Дебин. Её притоки пересекали колымскую трассу, над ними высились мосты, новые и старые, некоторые деревянные, родом из тридцатых, помнящие руки первопроходцев. В стороне от дороги проглядывался висячий пешеходный мост, по которому и сейчас можно было попасть на другой берег, если решиться пройти над рекой между двумя вышками, сколоченными, точно из крестов, из длинных почерневших поленьев. Мостом пользовались охотники и старатели.

   Облака над сопками сбивались в красно-синюю пену. Скоро станет темно, совсем темно. Мать встретит слезами и отголоском уже свершившегося в её мыслях самого страшного. Отец уведёт на кухню и станет говорить об ответственности. Или — ничего этого не будет. Он, Колька, не вернётся домой…

   Дебин тёк мутным потоком — кто-то наверху, в одном из чёрных домиков, стирал бельё. Долина реки была изрыта золотодобытчиками.

   Цивилизация — обветшалая, тяжело хрипящая, обречённая, но всё-таки цивилизация — наступила неожиданно. Посёлок вырос из горной глуши точно опухоль: дома, клуб, рынок, кузня с цехами, котельная, дорога вдоль набережной…

   Они миновали сквер, который обступили лиственницы, берёзы и ивы, пошли парком. Басисто пахли листья колымской малины, за громадными тополями и цветущей черёмухой прятались облупившиеся, ржавые аттракционы. Парк умирал, заброшенный, смирившийся, стволы тополей и берёз давно не белили, но и заяц не спешил приладить к коре свои зубы, словно чувствовал ядовитую обречённость этого места.

   Сидя на плечах Коляды, Колька провожал взглядом пустые глазницы-ячейки доски почёта, заплесневелый фонтан, заросший ивняком берег ручья. Живыми казались только деревья, кусты, трава — росли, молчали, шептали. Двухсотлетние ивы, не обхватишь. Ароматный шиповник. Высокие, ломкие стебли. И мёртвые придатки — лавочки, карусели, урны, которые, дай время, скоро поглотит, переварит тайга, её нетронутый при постройке Ягодного кусочек. Правда и тайга… гуще ведь была раньше, сильнее.

   Через высохшее русло перекинулся мостик. Корабельные ботинки краснофлотца застучали по доскам. Белые пальцы впились в тощие щиколотки Кольки. Этот не уронит, не бросит.

   Дорожка вывела к входу с противоположной стороны ягоднинского парка. Мертвец с мальчиком на шее прошёл под «Добро пожаловать» на металлической арке, мимо «Парк приглашает» на стенде, и двинул в направлении гаражей и панельной двухэтажки.

   
* * *

   
— У всего есть прошлое, сынок, — говорил отец, протирая тряпицей отражатель, — это надобно понимать, когда ответы ищешь. У всего корни есть. И у человека, и у здания, и у лампы накаливания, что картинку на экране оживляет… в шестьдесят седьмом такие осветители в аппаратные столицы попали, первые в кинотеатре «Родина» установили. А то ведь раньше как? Лампу зажёг, угли каждые двадцать минут меняешь, сам знаешь, учил тебя. И у кино есть прошлое…

   — У нашего? — спрашивал Колька.

   — У нашего своё. Дело как было… Потянулись люди в города, развлечений простых да недорогих захотели. А тут и синема подоспела. Первым российским фильмом «Понизовая вольница» стала, по былине Гончарова снятая. Или «Стенька Разин», и так картину звали. Шесть минут, но каких! Посмотреть, как Стенька персов бьёт и княжну в пучину морскую бросает, люди валом шли. А потом как снежный ком с горы толкнули. С историческим материалом начали работать, с ракурсами, панорамами. Детектив и мелодрама появились. А к государству кинематограф Ленин приписал, в девятнадцатом году за народным комиссариатом просвещения закрепил. Агитки короткометражные снимали, а потом и до «Красных дьяволят» Перестиани дожили, и до «Броненосца Потёмкина» Эйзенштейна, где на корабельной мачте красный флаг вился. Вручную раскрашивали каждый экземпляр… А в тридцатых в зрительные залы звук пришёл.

   Колька слушал, Колька видел.

   — У всего есть прошлое, — повторял отец. — Понимаешь, сынок?

   — И у зла, папка?

   Киномеханик смотрел на мальчика с грустью и одобрением: понимает, понимает…

   — И у зла, сынок, у беды. Тёмные, глубокие корни.

   
* * *

   
— Налево давай, — распорядился с плеч Колька.

   Он хлопнул себя по лбу и глянул на пальцы: кровь, с самого парка пил-попивал носатый. Комары докучали лишь ему — на Коляду садилась разве что дорожная пыль.

   Тучная женщина поднялась по металлической лестнице в продуктовый «Салют», напротив которого ютились покосившиеся теплицы. В верхушках тополей проплыл далёкий церковный крест. Берёзы и лиственницы росли прямо посреди асфальта, игнорируя ориентиры низкой чугунной оградки. Возле дома, в котором ещё недавно жили райкомовские работники, стоял синий ларёк; окошко закрывал квадратный в пятнах гнили лист фанеры.

   За ларьком ржавел микролитражный «Запорожец», воздухоприёмные отверстия, так называемые жабры», были залеплены землёй, будто кто-то задушил автомобиль, перекрыв доступ воздуха в моторный отсек. Колька глянул на «жужика» с сочувствием, он помнил его по фильмам «Сыщик» и «Пока не грянет гром». Ну и, конечно, по мультфильму «Ну, погоди!», в пятом выпуске которого зелёный «малыш» едва не сбил кашляющего от сигарет волка.

   Мальчик потёр искусанное комарами лицо и снова вцепился в уши краснофлотца.

   Разбитая дорога, глубокие лужи, которые Коляда обходил в последний момент, а иногда и не замечал. Серая панельная коробка с пожарной лестницей и зелёными подъездными дверями. Гастроном. Бюст Ленина на площади. Пустота дворов, сетчатые и деревянные заборы. Когда всё это осталось позади — было, не было — они вышли к кинотеатру…

   — Погодь, отпусти, дай слезу, — сказал Колька, и краснофлотец остановился, разжал холодные пальцы. Стоит истуканом, и, поди пойми, устал или нет.

   — Знаешь, что это? — спрыгнув на траву, спросил мальчик. — Помнишь?

   Коляда посмотрел на здание «Факела», грязно-серое, грязно-розовое. Пустой взгляд, пустое лицо. Бездумность висела между кинотеатром и глазами мёртвого киногероя, как провод между деревянными Л-образными столбами.

   — Дом? — сказал краснофлотец, и у мальчика отчего-то стало знобко на сердце. Он подумал о доме, как о месте, где ждала семья, — не как о здании.

   — Почему дом? — спросил Колька. Ноги затекли, но он не спешил их растирать — вглядывался в лицо мертвеца.

   Коляда посмотрел на мальчика. Как всегда безразлично, отсутствующе.

   — Мы шли домой.

   — И всё? Ты ничего не помнишь?

   Матрос не ответил. Воспоминаний не осталось: ни о прописанной в сценарии службе в Черноморском флоте, ни о сражении с врагом на подступах к Одессе, ни о гибели в бою. Ни о пробуждении в пещере под кинозалом. На экранах страны стойко справлялась со смертью сына тётя Груня, мама Жоры Коляды, которую сыграла Наталья Гундарева, а мёртвый герой с лицом Александра Бондаренко стоял напротив входа в кинотеатр «Факел», в подвале которого хранилась отпустившая его плёнка, таилось нечто древнее и злое, ставшее причиной возвращения.

   — Ладно, — сказал Колька, — пошли.

   Коляда ждал. Стоял под слезливой ивой, в куртке Колькиного отца, накинутой поверх тельняшки и скрывающей массивную бляху поясного ремня. Ботинки и нижняя часть брюк были заляпаны рыжеватой грязью.

   Мальчик тоже ждал, а потом с улыбкой покачал головой — «забыл, остолоп, с кем дело имеешь», — и стал подниматься по ступеням. Позади зазвучали тяжёлые шаги матроса.

   
* * *

   
Сегодня была смена Юрка. И «Говорит Москва» Григорьева и Григорьевой.

   Вокруг пяти зрительских затылков расплескались световые нимбы. Кино очищало, кино протягивало зрителю кусочек победы, причастие, и звучала из динамиков молитва священной надежды:

   «Мой любимый сад, весь в снегу стоит и под ветра вой о весне грустит…»

   Колька утопил нос и губы в душной ткани занавеса, точно целовал полковое знамя.

   «И растает снег, и пройдут дожди, и в моём саду расцветут цветы».

   Предупредительно скрипнула дверь аппаратной. Мальчик увлёк за собой матроса, направо и вниз по ступенькам. В сырость, в могильную прохладу. Во чрево, материнское, ведь, как бы ни звался кинотеатр, он был женщиной, и утроба его была женской, и устье меж раскинутых труб.

   Вспыхнули лампы. Мальчик и мертвец зашагали по бункеру, мимо гигантской холодильной камеры, водружённой на бетонное основание-алтарь, мимо вентилятора-улитки, чей двигатель, непрестанно вращая лопасти, посылал воздух в зрительный зал, рот в рот, вдохни и воскресни.

   Колька подумал, что этот воздух, и свет с прожилками колымского золота, и пламя в лампах, и водяная пыль из форсунок, вместе создавали волшебство, и ради существования волшебства он должен был идти.

   Но больше — ради жующей свои соски сестры, ради её взросления на примерах из огромных фильмов, ради нескладного подростка, который однажды, краснея, пригласит её на ещё не снятую, но, безусловно, прекрасную картину, он обязан идти.

   Мальчик нашёл руку Коляды, сжал холодный палец в ладошке. Он не боялся показаться трусом. Страх в любых его змеящихся ипостасях остался снаружи.

   «Факел» был началом. И дабы отсрочить финал, Колька станет продолжением.

   Подвал занимал пространство под фойе и заканчивался резервуаром, упакованным в кирпичную кладку. За ним, в узком, оцарапавшем плечи моряка, закутке, таился пролом в человеческий рост. Нерукотворная щель среди нагромождения труб. Колька был слишком мал, чтобы догадаться, на что похож этот вход, обрамлённый лепестками оплавленного камня. И утонул в вентиляторном гуле шёпот краснофлотца: съеденное лопастями изначальное слово «мать».

   Крысы и прочие подвальные аборигены сторонились подземелья. Ни мусора, ни помёта в туннеле. Но кто-то обитал здесь, кто-то шелестел в тёмных зигзагообразных щелях, и чем дальше они отходили от механического гудения, тем отчётливее шелестело, и стонало, и вздыхало.

   Над головами вились гирлянды тусклых лампочек, блестело влажное, неровное нёбо потолка. Выше — зрительный зал. Рядом — нет, впереди, незаметно обогнавший мальчика мертвец, уверенно выпрямившийся, как экскурсовод, как проводник.

   Куда?

   Как вообразить себе кино вообще? Павильоны киностудии, размером с Москву и половину Лос-Анжелеса? Дзига Вертов, спорящий о чём-то с Федерико Феллини, Чаплин, снимающий в одном фильме Олега Даля и Мерлин Монро? Де Сика, Пудовкин, конструктивисты, Ренуар…. И мишура звёзд, и скривившаяся луна с застрявшей в глазу ракетой?

   Кольке почудилось, что он слышит музыкальную заставку из «Кинопанорамы», мелодию песни Патрисии Карли в исполнении оркестра Поля Мориа.

   «Нет, глупости, — он скомкал и отшвырнул слащавую музыку и картонные декорации. — „Отыгравшие“ пришли с войны, значит, и я уйду на войну. На фронт, как пацаны в сорок первом, займу их место в строю, за Маринку, да хоть за Линду!»

   Он стоял посреди пещеры, задняя часть которой, хоронящаяся во мраке часть, была продолжением экрана, будто белое полотно водопадом стекало в подвал. Коробки с опустевшими фильмами захламляли проход. Дыбились тенями и шуршали, и даже мяукали слабо.

   Мальчик застыл, наклонился.

   Между коробок ползали чёрно-белые комочки.

   Колька удивился бы не так сильно, если бы обнаружил, что шуршит сама плёнка в бобинах.

   Он погладил приблизившегося зверька по холке. Симметричной раскраской тот как две капли воды походил на котёнка Юрка, призванного экраном год назад.

   — Откуда вы?.. — мальчик осёкся.

   Убрал руку и вытер о штанину с брезгливостью, несвойственной его возрасту. Тельце под свалявшейся шерстью было ледяным, мёртвым. Мёртвыми были подёргивания конечностей, и в щёлочках глаз пузырилась смерть. Котёнок мяукнул, демонстрируя пыльную пасть, ссохшийся язычок. Его братик (или сестричка) слепо ткнулся в тарелку с молоком. Шейные позвонки зверька были сломаны, мордочка перевёрнута. Голова болталась на скрученной шкуре, но дохлый котёнок полз, и ковёр чёрно-белой шерсти вздымался.

   — Я не смог их убрать.

   Колька подпрыгнул от неожиданности. Метнул взор к раскачивающейся лампочке, пляшущей по стене рослой тени второго механика. К длинному самодельному ножу в его кулаке. Рыжий штык, рукоятка в коричневой изоленте. Сосредоточенное и серьёзное, как никогда, лицо.

   — Начал давить их и, как расплачусь! Представляешь? Слёзы ручьём, руки ходуном. Умирают они тягомотно, призванные-то. Ну, я и решил — не люди же они, внимания не привлекают. Пускай живут. Молоко вот приношу, но они не пьют почти.

   Колька хмурился, ошеломлённый.

   Если это котята Юрка, почему они здесь, а не в экране? И почему не выросли с тех пор, как «Факел» сплюнул в наш мир юрковского квартиранта, старшего урядника Демьяна Улыбина из двухсерийного кинофильма «Даурия»? И почему они такие… мёртвые?

   — А ты что думал? — осклабился второй механик. — Что призванные с концами уходят? И только похоронка после них: мол, мамаша, ваш сын пропал без вести на кинофронтах? Кабы так, малой! Это они вон, — он указал лезвием на отрешённого Коляду, — через экран проходят физически. В обратную сторону не так.

   Колька попятился к матросу, встал за его спиной. Кольке не нравилась острая тень Юрка, и острый клинок, и собственные мысли, зарождающиеся в коконе черепа, пока не ужас, но куколки грядущего ужаса.

   — Как в обратную сторону? — спросил он тихо.

   Киномеханик чиркнул спёртый воздух подземелья штыком, изобразил петлю, какую делает плёнка у тянущего и задерживающего барабанов, перед тем как попасть с бобины в фильмовой канал.

   — Душа туда уходит, вот как. Экран её всасывает: душу, память, разум. А нам остаётся оболочка, мусор. Пустые тела, пустые головёшки. Как «отыгравшие», но ещё мертвее. Грех, как котята эти.

   — И что… — Колька запнулся, прочистил горло. — И что с ними случается?

   — Что с мусором и должно случатся. Мы его убираем. Я, точнее, убираю. Папка твой руки марать не желает, аристократ, ишь ты. Белая кость, белее, чем у Висконти.

   — Он знает? — Ужас проклюнул волокнистую оболочку кокона, расправил угольные крылья в облачке чёрной пыльцы.

   — Все знают. Ну а как быть-то, а? Двух идиотов семье на себе тащить прикажешь? «Отыгравшего» убрать нельзя. А призванного можно и нужно. Он же и так ушёл. Нет его, и не будет.

   Колька затравленно посмотрел на котят. Грязные шерстяные тряпки, ползущие в тягучей смоле не-жизни. Высохшие черепки, склеенные гнилостной патокой глаза.

   — А ты, получается, доброволец? — выгнул бровь Юрок, и прежде чем Колька ответил, подземный толчок сотряс пещеру.

   Коробки заёрзали, темнота перепончато поднялась к сводам. И схлынула под напором света, ударившего сзади. Невыносимо-яркое свечение заполнило пещеру, затрещало сверчками, но коснулось оно лишь Кольки, и имя назвало целлулоидным шёпотом — его. Мальчика прошило насквозь, как подкопчённое стёклышко для затмений (память), как мамину ушную раковину на июльском солнце, карамельную, с заросшей дырочкой от серьги (душу), как кожуру новогодних мандаринов (разум), и он запылал.

   Он увидел отца, сцепившегося с Юрком на пороге пещеры. Увидел ужас и осознание, увидел крик «Колька! Коленька!», который повис прозрачной паутинкой, но не сумел удержать. Он увидел глаза краснофлотца Жоры Коляды, понимающие, сочувствующие зрачки за пришитыми по живому пуговицами беспамятства.

   А под фундаментом заскрипели вмурованные в камень кости, слой за слоем, как башенка из спичек, сужающаяся вниз, в мерзлоту, в немыслимые глубины. Опрокинутая костяная башня соединяла кинотеатр с тем, что издревле спало под наслоениями смерти, под последним уровнем, сложенным из трёх кривых бивней.

   Комус Ийэ, Ымай киэли, вытянула золотые жгутики и по телу её пробежала дрожь. Как в прежние времена, когда она рождала героев и забирала детёнышей. И хотя теперь пищу ей приходилось делить с новым богом, чей храм возвели над её норой — она была довольна. Прожилки заструились по костяному колодцу, навстречу сочащемуся в почву свету. И слившись с супругом, Комус Ийэ закричала.

   А Колька перестал.

   
* * *

   
В течение трёх лет и трёх мертвецов приходит Колькин отец на свою бывшую работу. Впрочем, бывшую — это как поглядеть. Он перевёлся в ночные киномеханики, а зарплату за ночные смены не платят, да и не знает почти никто про его смены. Это лишь кажется, что он выжил после того дня, после удара штыком в живот («Нельзя, дурак, не остановишь!»). Заштопали, выписали. А он мёртв, мертвее, может быть, киногероев, мертвее призванных, мертвее страны на календаре СССР-88. И таёжных городов, и покосившихся сторожевых вышек, и женщины с белыми волосами, мечущейся по руинам Хатыннаха, и западин у ручьёв, где обрели пристанище малые боги без памяти и жрецов.

   И только ночью из гроба его неудобного тела выкарабкивается надежда. А кино умирает, и нет лекарств. Дождь не пройдёт, снег не растает, цветы не расцветут.

   «В зале, на премьере, порой вообще ни души, — жалуется Юрок. — Или молодёжи ватага — ржут, целуются. И… ладно, вот ключи, а я это, пойду, да?»

   Юрок замаливает долг, сутулится, боится зазубренных ножевых глаз напарника.

   Ночной киномеханик занимает аппаратную, как командир танка боевую машину. Жужжание, потрескивание. «НАЧАТЬ!» — требует светящаяся табличка, и проекционный луч бьёт в экран, и чародей, которому уже поставили диагноз, извлекает из старой, в кроличьем помёте, шляпы, обмылок волшебства.

   Ночной киномеханик открывает зубами бутылку и припадает к горлышку. Каждую ночь. Три-четыре фильма, сколько успеет. Сеанс для двух зрителей, для двух пар пустых глаз, связанных с экраном незримыми узами.

   «Я шагаю по Москве», «Военно-полевой роман», «Секретарь райкома»…

   Утром он приползёт в однокомнатную квартирку на окраине посёлка, рухнет на кушетку и будет продолжать смотреть кино.

   «Опекун», «Сто дней детства», «Служили два товарища»…

   Когда-то он любил эти фильмы, и Кольку учил любить. Толкал его к экрану, к беде — сам на руках отнёс и скормил зверю.

   В первом ряду, на провалившихся креслах с заграничной жвачкой, прилипшей к спинкам, сидят, не моргая, его ночные зрители. Один — высокий, в тельняшке, похожий на советского актёра, который умрёт на сцене театра имени Леси Украинки двадцать пять лет спустя. Второй — мальчик, увязший в янтаре времени, остывший уголёк, проекция.

   «Никто не хотел умирать», «Тайна двух океанов», «Старший сын»…

   Три-четыре фильма за ночь против четырёх с половиной миллионов копий, хранящихся в госкинофонде.

   — Я найду тебя, — твердит ночной киномеханик. — Где бы ты ни был, я пересмотрю их все и найду тебя.

   И он находит. Под Новый Год, когда ветер ломает столбы и сметает Ягодное в тайгу, когда мерещится, что в посёлке больше никого нет, и одинокая девочка обнимает собаку, полуовчарку, полудворнягу, и наблюдает, как гибнет мир. Находит его в фильме Марка Толмачова «Мальчишку звали капитаном».

   Бутылка осушена на треть, и блуждающий взор спотыкается об окошко. Там, в амбразуре, один из зрителей впервые за три года и три мертвеца поворачивает голову и смотрит прямо на ночного киномеханика. Бутылка падает на пол. Ночной киномеханик трёт веки. Вскакивает с воплем, бежит, грудью вышибает дверь.

   
* * *

   
На экране молчит, стиснув зубы, не сдаёт своих на допросе, ангел-партизан Яша Гордиенко.

   В зале матрос Жора Коляда, оторвавшись от чёрно-белого мерцания, глядит в упор на ночного киномеханика, и ночной узнаёт его глаза. Живые, напряжённые, с до предела расширившимися зрачками. Это глаза сына, извлечённые из глазниц, омытые в фильмостатной жидкости, помещённые в глазницы краснофлотца.

   — Сыночек! — Ночной киномеханик валится на колени перед мертвецом. Его душат рыдания.

   Матрос разлепляет губы и говорит изношенным механическим голосом:

   — Плоский ад… Плоский исцарапанный ад, папка… синтетический ад, геометрия ужаса… и он повторяется… повторяется даже в темноте… с острыми гранями кадров… раз за разом, папка, бесконечно…

   Зрачки сына дрожат в нистагме, и ночной киномеханик начинает кричать, и ксеноновая лампа взрывается с оглушительным грохотом, осколки брызжут в металлический кожух, плавится плёнка, глаза Кольки гаснут резко, точно экран выдёргивает его обратно в свои недра, и ногти отца старательно соскребают кожу со щёк.

   В пустом кинотеатре, в пустом городе, под пустым небом.
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    Чужие шкуры

    Алексей Жарков
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Михей идёт, руки по карманам, сапогами по дорожной глине чавкает. Утром дождь в деревне потоптался и дорога размокла. Черви из земли повыползали, а мужики в магазин наметились. Стоят на дороге двое, на серую в оторванных наклейках дверь поглядывают, ждут. А Михей как раз мимо них по улице улыбку свою тащит. Мужики заметили, руки тоже по карманам, и вполоборота замерли. Михей поравнялся — те вообще отвернулись. Тогда он достал из кармана левую руку и опустил одному из них на плечо. Это был Серёга, маленький, щупленький, такого удобно в колодец за ведром опускать, когда оно вниз сорвётся.

   — Извини уж, — говорит Михей и плечо покрепче сжимает. Серёга дернул рукой, только больнее стало.

   — Отпусти, чертяка.

   Михей ослабил.

   — Не знаешь ты меры, Миха, — обернулся второй мужик, Баклан.

   Этого в деревне не очень любили, особенно с тех пор, как он крышу в истерично-синий выкрасил. У всех крыша как крыша — бурая, а у этого вырви-глаз. И ни дождь, ни снег эту заразу не берут. Да и сам мужик злыденький, на бобров раньше ходил и чуть не извёл всех, пока самому не надоело.

   — Иди уж, — просит Баклан.

   Михей отпускает Серёгу и двигает дальше. Улыбается, что вроде как помирились. Вторая рука так и просидела в кармане — нельзя такое мужикам показывать, черт их знает, что подумают.

   * * *

   Два дня назад зашли к Михею эти мужики на водку, точнее на настойку. А Михей на чем только не настаивал, и всё было остренькое: перчики, хрен, горчица, чеснок с укропом, и даже корень имбиря. Бывало, питьё выходило мутноватое, как первач. И если настойка глотку как следует не дерёт, так Михей под неё закусь предложит такую, чтоб уж наверняка.

   Вот только не всегда это добром оборачивалось.

   Вообще, Михей и раньше недолюбливал перчики. С ними было как с погодой — не угадаешь. И если по небу хоть что-то видно, собирается дождь или будет ясно, то на перец сколько ни смотри, а пока не попробуешь, не поймёшь. Краснеет на ветке обычный сладкий, а как откусишь, аж глаза на лоб — до того злющий. А почему? Так ведь на другом краю теплицы растёт злой породистый «Чили», тонкий и едкий, как пиратская ухмылка. Он своей пыльцой с другими перцами делится — «злит», а сам от них «добреет». Причем иногда до совершенно беззубого состояния, хоть в салат режь.

   В тот раз Баклан как чуял неладное — Михей разливает, а он на перчики поглядывает.

   — Острые?

   — Не-е, — трубит Михей из бороды.

   Баклан берёт один и откусывает самый кончик. На передних зубах разжевывает, хмурится, глазами вертит. Михей ставит потную бутыль на стол, капельки ползут по стеклу и тают на скатерти. Смотрит на Баклана — ну как? От злого соседства у домашних перчиков характер не только ветреный, но и подлый, как у бомбы замедленного действия.

   — Кажись, острый, — сжимает губы Баклан.

   Михей берёт его перец и с сочным хрустом откусывает сразу половину. Заодно с семенами. Серёга тоже решает проверить, тоже берёт перец и тоже кусает. Отважно, но боязливо. Пока жуют, Баклан недоверчиво таращится на мужиков, как у тех бороды ходуном ходят.

   — Не, — жуёт Серёга, — порядок.

   Мужики берутся за стопки и дружно опрокидывают. Михей отправляет в рот остатки перца, Серёга сопит, пережёвывает, Баклан нерешительно мнётся на желтоватую бутыль — у той всё дно завалено «дровами», на полбутылки морщинистых кореньев. Настойка на злющем суздальском хрене — забористая. Баклан сдаётся, хватает перец и хрустит, облегченно вздыхает — сладкий. А Серёга делает вдох, а выдыхает уже пламя, напоследок представляя себя Змеем Горынычем, который вот-вот спалит скатерть. И прожевал уже, и проглотил, а тут как схватит…

   Вот такие они перчики, злые и мстительные. Все нормальные, а один с халапенью опылился. Через час Серёге стало совсем плохо, думали даже «скорую» вызвать. Домой отнесли, хорошо лёгкий. Там жена его, не поверив в Серёгину трезвость, ругалась особенно самозабвенно. Вот тогда мужик на Михея и обиделся — за ту облыжную неловкость перед домашними, за ненужное и досадное падение в их глазах.

   Катюха, жена Михея, тоже его ругала — знает же, барбос, что не всем по душе острота, и всё равно лезет, навязывает, прямо-таки насаждает. Мало ему, что вся теплица и пол огорода не по делу используются, на все эти горчицы да хрены, так еще и соседям неприятности. Лучше бы он, конечно, тюльпанами всё засеял, те хоть продать можно.

   Михей молча сопел над борщом, шевелил желваками и слушал.

   Утром взял нож и траурной тучей надвинулся на теплицу — истреблять перцы. За хлипкой дверцей его встретил привычный запах зелени. Душный, влажный и неместный. Михей погладил остроносые листья и осмотрел раздобревшие до зеркального блеска плоды — красные, зелёные, желтые, оранжевые и бурые, почти черные. Вспомнил рассаду. Как ставит её на окно под лампу, как робко тянется из земли первый росток, за ним второй, третий… тепло по сердцу так и льётся. Весна в этих местах неуверенная, будто пьяная, ночной мороз хоть когда готов ударить — высадишь зелень, а тот её за ночь минусом и побьёт, и тащит Михей в теплицу кирпичи, и строит там небольшую печку, чуть ниже пояса, и трубу вдоль крыши под коньком закрепляет — всё впрок должно идти. Топит, ночью встаёт, чтобы дрова подкинуть и молодую поросль проверить.

   Нож в руке потяжелел, будто по́та насосался. Душно стало. Михей пробежал глазами по ухоженным кустам, по доверчиво сверкавшим из под листьев перчикам, и горько вздохнул.

   * * *

   Катюха осмотрела метровую стопку ящиков и хмыкнула. А с остальным что? Михей поднял на неё глаза, кольнул страшным взглядом и покачал головой. Собрал урожай, а кусты изничтожил.

   — А-а, — махнула Катюха.

   Не повезло ей с мужиком, так она считала. Вот стоит рядом, пялится на свои перчики, как с детьми с ними возится, а настоящих и нет. Не с той ли остроты, что он жрёт с утра до ночи? Кашу за ним и собаке не дашь — до того острая. А хрен тереть начнёт, куда там луку — в дом не зайти, аж глаза щиплет.

   Катюха винила за бездетность мужа, в её роду у всех женщин с этим был порядок. У неё две сестры, и у каждой по двое детишек. Грешным делом, Катюха стала присматриваться к Ерёме, который жил у оврага, его жена последнее время болела, вяла как сорванный цветок, того и гляди… а мужик-то ничего… Ерёма… эх, до чего же плохо это. Неправильно! Вот так думать. Михей дельный, хозяйственный, молчаливый немного, зато добрый. Только зачем ему столько доброты, если разделить не с кем? Её бы детишкам.

   Михей приблизился, одну руку положил Катюхе на плечо, другой надавил на лопатку: выгнул так спину — не сутулься. Катюха выпрямилась, но еще сильней скисла, поплелась на кухню кипятить трёхлитровые банки.

   * * *

   Этой ночью Михею снились кошмары, будто не кусты перчика он ножом рубит, а топором людей. И до того натуральные осколки ему виделись в надломленных костях, что проснувшись, захотелось руки помыть и лицо вытереть. Открыл глаза — повсюду круги, сердце колотится. Глубоко вздохнул и на другой бок повернулся, успокоился и снова задремал.

   И опять в руке топор, а перед глазами кровавые лужи.

   * * *

   Утром дождь шелестел по листьям, постукивал по капюшону, капельки стекали по рукавам в карманы. Чужая собака облаяла, не вылезая из будки. Михей отправился в лес, к месту, где за оврагом из земли выступают огромные камни, похожие на исполинские кирпичи. Они будто дышат теплом, снег не лежит в том месте даже в самые холодные зимы. И трава здесь живёт странная — с толстыми и ветвистыми стеблями, пушистая и ярко-зелёная, как водоросли.

   Михей спустился в овраг и присел на рыжеватый камень под огромным папоротником. Дождь утих, он опустил капюшон, осмотрелся — буйная, сочная зелёнь. Ручей течет чешуйчатой от коричневых листьев змейкой, шелестит по корням, ползёт и прячется под камни. Что-то красное блестит под ногами, Михей наклоняется и видит небольшой, размером с куриное яйцо перчик — кожица лоснится, натянутая упругими изгибами мякоти. Михей присматривается и глазам не верит, проводит по перчику пальцем, пробует палец на вкус и выпучивается — бомба! Едва дыхание держит, до того перец острый. Ради такого не жаль и всю теплицу пустой держать.

   Наклоняется ближе, разводит ладонями листья — плод всего один, и кустик слабенький, долго не протянет. Лось придёт греться, лисица или заяц — помнут, растопчут. Михей аккуратно срывает перчик и крутит в руке, разглядывает — необычный, странный, кладёт в карман, как сокровище.

   * * *

   Вот тогда, по дороге домой он и встретил мужиков, Серёгу и Баклана, и вроде помирился, и пошел дальше домой перец сушить, чтобы редкие семена из него добыть. А Катюхе ни слова — снова обложит.

   Михей на скорую руку сколотил клетушку — деревянный ящичек с дырками, чтобы от мышей, мало ли. Положил в неё перчик и закинул на высоченный шкаф, тот что в спальне, Катюха и захочет, так сама не достанет.

   А ночью снова насели на Михея кошмары. На этот раз виделось ему будто он людям головы отрывает, точнее сказать вывинчивает, как лампочки, оставляя кровавые «гнёзда» на шеях. Открывает глаза — спальня.

   Бесшумный ветер робко теребит марлю на открытом окне. Уличный фонарь роняет на пол блёклые лепестки света, слегка испачканные полупрозрачной тенью стекла. Катюха дышит свободно. Остальная часть комнаты таится в расплывчатом мраке, который заполняют молчаливые тени. Одна из них похожа на человека — она ползет мимо кровати, к окну, обходит стул, заглядывает за шкаф, тишина услужливо глотает её мягкие шаги. Михей всматривается — не верит. Не может вдохнуть, руки прилипают к кровати. Живая тень что-то внимательно ищет. Наконец замирает, сгущается в человеческую форму, поворачивается и как будто замечает Михея. Тяжелый воздух стынет во рту. Тень подбирается ближе, наклоняет голову, как птица, и садится на кровать рядом с Михеем. Влажные огоньки её глаз холодно вспыхивают от протянутого окном света.

   Смотрит. Долго и пристально.

   Михей не выдерживает, закрывает глаза, старается думать, что этот сон — продолжение того, кровавого сна, где он вывинчивал людям головы. Вот сейчас он разлепит веки, и наваждение пройдет. Нет. Чужое лицо висит прямо над ним, пугающе низко, видна каждая черточка — кривой нос, пышные губы, апельсиновые поры кожи, маслянистые глаза — они смотрят прямо в него, бездонные зрачки сапёрными лопатами врезаются в мозг, и ковыряют, ища червей в его мыслях. Он чувствует глухое волнение разума, не своего… чужого. По бровям тени проходит волна, это гусеницы… нет, теперь мокрицы… Михей жмурится, пытаясь вдохнуть комок застывшего на зубах воздуха.

   Лицо отступает, тень колышется рядом, теперь у ног, обходит кровать, туда, где сопит Катюха. Ложится не рядом, а прямо в неё. Михею нужно закричать, разбудить жену, вытолкнуть из неё волокнистый сгусток, но тело не слушается, его будто нет, только одни глаза, которые наливаются как пузыри и жмут череп болью. Свет уходит из комнаты, подбирая со стола обломки уличного фонаря и сырую россыпь бликов, лепившихся к вазам и полосатому дощатому полу, слизывает каждое светлое пятнышко, каждый отзвук отсутствия мрака. Оставляет Михею лишь черную и безмолвную пустоту.

   * * *

   Весь следующий день Михей внимательно следил за Катюхой. Что делает, куда идёт, о чем говорит, как смотрит. Хоть её поведение и было обычным и естественным, Михей всё же старался не терять жену из виду, не отпускал далеко и не позволял находиться у себя за спиной. Удерживал в поле зрения, как собаку на поводке.

   — Как спала? — спрашивал он, принюхиваясь к борщу.

   — Обычно, — отвечала Катюха, — а чего?

   — Так, — Михей всматривался в тарелку с кроваво-красной жижей, в которой отражалось его хмурое лицо и разлапистый светильник на потолке, и мазал горчицей ржаной хлеб.

   Ответы на вопрос «что теперь делать?», вертевшейся в голове с самого пробуждения, не покидали весь день и настырно топтались вокруг единственно известного способа борьбы с неизвестным — сходить за отцом Андреем.

   К вечеру беспокойство немного поутихло, а перед сном Михею снова сделалось не по себе, и тяжелое предчувствие с новой силой заскулило под сердцем. Он долго не мог заснуть, ворочался и часто вставал: то поправить занавеску, то попить воды, то проверить замок. Катюха спала, как послушный ребенок. К двум часам ночи Михея наконец сморило. И не сон, а снова какое-то наваждение, будто и спит он, и не спит одновременно. В этой неразберихе состояний он вдруг нащупал отчетливый скрип кровати и первое, что подумал — Катюха тоже захотела попить, а затем вспомнил, что с ней случилось, и сон как рукой сняло — шум хлынул в уши, по спине побежал холод. Её ночная сорочка мелькнула за окном, как привидение. Катюха проплыла до калитки, вышла на дорогу и завернула в сторону леса. Михей запрыгнул в сапоги, набросил бушлат и выскочил, прихватив с крыльца еще одну куртку.

   Сырой воздух собирался вокруг фонаря в радужный полупрозрачный шар. По мере удаления от него, тени становились длиннее, а ямы на дороге глубже. Днём здесь легко пройти без опаски, а ночью кажется, будто вся дорога усеяна бездонными и крутыми рытвинами, в которых можно запросто сломать ноги. Михей старался идти быстрее, но то и дело оступался. Догнать Катюху не получалось, он едва не терял её из виду.

   Прохладный ночной ветер лениво гонял по деревне огромные воздушные волны — налетит, подомнёт, продудит в ушах и покатится дальше теребить жестяные кормушки на яблонях. Дорога в лес шла через поле мимо заросшего камышами пруда, откуда весной любят квакать лягушки. За ним тропинка срезала дорогу, кивала через небольшую канавку и на время терялась в небольшом лесочке на ближнем краю поля. Катюха растворилась как раз в этом лесочке.

   Михей спешил следом. Оставил за спиной квадратное пятно водонапорной башни, ночью особенно неприступное, вместе с тропинкой прошил лесочек, выскочил к полю и замер — никого. За спиной постукивают от ветра молодые берёзы, впереди шепчет поле. Пахнет травой и сеном. Мрачное густое небо сидит на зубастой стене леса.

   Михей двинулся дальше.

   У опушки он почти настиг Катюху, но она прикоснулась к опушке леса и снова исчезла — еловая чаща будто впитала её и спрятала за частоколом веток.

   Михей понял, куда идти… Он перестал высматривать светлое пятно ночной сорочки, а направился сразу к тому месту, где позавчера нашел заветный перчик. Чутьё подсказало. Он пробрался вдоль оврага, по верховодью, до кривой сосны на утёсе, за которым овраг раздваивался, скатился по крутому склону, шлёпнул ногой по ручью и двинулся дальше вдоль журчащей тропинки.

   «Она же босая», — постучалась неожиданная догадка. Он ускорил шаг и на него надвинулся папоротник. Накрыл развесистой веткой, похожей на обглоданную рыбью кость.

   От камней идёт пар, они дышат, дышат всегда, даже зимой.

   Михей остановился — спящий лес похрапывает завалившейся сосной, над ухом стонет комар, из камней сочатся мелкие шорохи. Он присмотрелся и увидел между камнями нору, которой здесь прежде не было. Сейчас из неё кто-то рычит и ухает, а наружу летят ошмётки земли. Михей осторожно подходит и прислушивается — внутри энергично копошится и роет землю какой-то зверь, и вдруг вскрикивает, и жалобно стонет, как человек…

   Михей в ужасе отступает, и оглушенный, сам не свой, оставляет на камнях Катюхину куртку, а сам плетётся домой.

   * * *

   Катюха вернулась под утро. Легла в кровать и заснула. А потом встала как обычно. Михей остановил её перед дверью:

   — Покажи.

   Катюха подняла руки и ахнула.

   — Больно? — спросил Михей. — Где зелёнка?

   Ногти уцелели только на больших пальцах, на остальных были содраны, в розовое мясо забился песок, а на засохшую липкими пятнами кровь приклеились кусочки листьев. Михей тщательно промыл ей руки, помазал и забинтовал пальцы. Один палец на левой был порезан до кости. Но страшнее этого было другое — ногам досталось не меньше.

   Михей оставил жену дома, а сам отправился в магазин — там есть телефон. Он вызвал врача, а затем, надвинув капюшон, пошлепал через плотину в соседнюю деревню, где стыла под дождём небольшая церковь. Отца Андрея не оказалось, он проводил службу в городском храме. Пришлось оставить записку. Обещали, что послезавтра заглянет.

   Врача ждали до самой ночи, но так и не дождались. То ли застрял, то ли заблудился.

   Ночью Катюха снова пошла в лес.

   На этот раз Михей её проспал — глядь, а жены нет, уже и место на кровати остыло. Раз так — взял с собой спички, старый фонарик, небольшой топор и верёвку. Сложил всё в брезентовую сумку для противогаза (как у почтальона, только зелёного цвета, от отца досталась), перекинул широкий ремень через плечо и с тяжелым сердцем снова отправился в лес.

   * * *

   В овраге у камней всё было по-прежнему, только нора вроде бы стала больше. Придерживая дыхание, Михей заглянул внутрь. Тихо. Ни животной возни, ни свирепого рычания, как в прошлый раз. Включил фонарь — тот закашлялся ележивым светом и сдох. Михей примерился к норе — проходит он туда или нет. Положил сумку на камень, взял топор и спички, и полез. Нора углублялась полого, слегка расширяясь. Он то и дело останавливался и прислушивался — но кроме собственного дыхания ничего не различал. Холодная земля сыпалась за шиворот, и по спине уже что-то испуганно ползало. Михей отложил топор и взял спички. Чиркнул раз, другой, запахло едким дымом, огонёк выхватил рваные своды пещеры — глину, камни, корешки, червяков и сороконожек. Впереди почудилось что-то белое. Пламя доело спичку и осторожно цапнуло за палец. Михей прополз дальше и неожиданно почувствовал, как с плеч спадает теснота пещеры, стены отступают и расходятся. Он махнул топором, пытаясь за что-нибудь зацепиться, но не успел и теперь падает, летит куда-то вниз.

   * * *

   В самом падении нет ничего страшного, но разум колотит предчувствие его неминуемого завершения. Удар о землю причинит боль, сделает инвалидом или убьёт. Оставит прикованной к коляске обузой или пускающим слюни дурачком. И чем дольше падение, тем страшнее будет его финал.

   И тем скорее оно убьёт.

   Михей падал так долго, что ему начало казаться, будто он уже разбился и умер, но по какой-то необъяснимой причине еще не знает об этом. Если так, он застрял здесь самое недолгое дней на девять. И то, если помянут как следует, иначе на сорок. Топор сделался лёгким, почти невесомым, будто в руке одно лишь топорище, да и то из воздушного пенопласта. Михей отпустил его и снова взял. Где низ, где верх — непонятно.

   Наконец темнота стала рассеиваться и уходить, как вода из озера в день сброса плотины, обнажая грязный берег, влипшие в ил камни, полусгнившие ветки и зелёный салат водорослей, скрытых прежде под зеркальной поверхностью, в которой до этого искрилось перевёрнутое совершенство неба.

   Темнота оказалась не менее совершенной, из-под нее проступили тёмно-серые стены и железные скобы в слюне коричневой ржавчины. Скобы торчали ступеньками из окружившего его колодезного кольца. Запахло неприветливой сыростью и мокрым бетоном. Михей посмотрел вниз и тотчас понял, куда попал. Вода под ним светилась круглым отражением. Топор в правой руке заменила длинная палка, а левой он держал трос, на котором висел, сидя, как на тарзанке.

   Говорят, из колодца можно увидеть звёзды, но над ним оказался лишь щербатый колодезный навес. Михея ни разу не опускали в колодец — для этого он был слишком большим и тяжелым. За сорвавшимся вниз ведром всегда отправляли худого и лёгкого Серёгу, хотел он этого или нет.

   Михей короткими рывками опускался к воде. И вот она болтается у самых его ног.

   — Стой! — кричит Михей, когда сапоги задевают поверхность.

   Он наклоняется к отражению и едва удерживается на тросе: он — Серёга!

   * * *

   В колодце холодно, изо рта вырывается пар, надо быстрее искать ведро. Он баламутит палкой воду, слышит глухой ответ нержавейки, нащупывает, цепляет грюком за ручку, тянет вверх, выплёскивает воду и вешает пустое ведро на ногу. Из-за глины, налипшей на ручку, ведро едва не соскальзывает вниз по сапогу — он вовремя задирает носок.

   От горячего дыхания облако пара густеет, и в нём появляется странная полость. Потоки пара обволакивают её, движением уплотнённых сгустков высекая в ней контррельеф — острый подбородок, изогнутый рот… От неожиданности Михей-Серёга начинает дышать чаще — облако уплотняется и растёт, у рельефа проявляются губы, нос, глаза… закрытые веки… как обратная сторона маски или чьё-то лицо изнутри.

   — Тяни! Тяни! — отчаянно кричит Михей-Серёга.

   «Не уходи», — выдыхает лицо и открывает пустые глаза.

   Он дёргает верёвку, дышит горячо и часто, в облаке появляются лоб, шея и скулы, маска приближается, будто хочет надеться…

   — Ну же! — орёт Михей-Серёга наверх.

   Его тянут, облако недовольно ворочается под ногами, пустое ведро тяжелеет. Стиснув зубы, он тянет носок и сжимает сильнее трос, ручка скользит по сапогу: да пусть хоть с ногой сожрёт, он сюда не вернётся!

   — Да чтоб тебя! — слышится сверху, и трос с удвоенной силой отлепляет его от облака.

   * * *

   Михей-Серёга цепляется за края колодца, выпрыгивает на землю, жадно и с облегчением вдыхает тёплый свет. Вокруг — никого. Дома, дорога, столбы, синяя крыша Баклана, водонапорная башня вдалеке — людей нет. И ничего не движется. Даже облака застыли, как разбитая витрина неба.

   Он ставит ведро на низенькую лавочку рядом с колодцем, вытирает руки о штаны и выходит на дорогу. Ищет глазами свой дом, но не находит. Замечает, как по дороге улитками ползут огромные капли грязной воды, дорога становится скользкой и поднимается вверх, превращаясь в склон. Михей пытается идти, но подъем становится круче с каждым его шагом, еще немного и он полетит вниз, как с горки. Дома по обе стороны дороги тоже поднимаются, смыкаются у него за спиной в огромную пасть, будто зубы, огромные и острые, тянутся к небу, справа и слева. Чей-то чудовищный рот вот-вот закроется у него над головой. В сужающееся отверстие обрамлённое зубами домов испаряются остатки света. Михей успевает заметить ярко-синюю крышу — дом Баклана. Он цепляется за него взглядом и в мгновение оказывается рядом.

   Прямо перед ним дверь. Михей смотрит на неё и вспоминает, как он только что пил крепкую настойку на хреновых корнях и закусывал перчиками, один из которых оказался жутко острым. Таким острым, он произвёл в его теле революцию мужского достоинства — ему до трясучки захотелось женщину. По дороге домой это желание так усилилось и окрепло, что он с трудом мог передвигать ноги. С каждым шагом острота зрения притуплялась, и во всём начали мерещится нагие девы. Сейчас он с трудом различал среди них дверную ручку.

   * * *

   В доме с синей крышей, который Михей почему-то считал теперь своим, его встретило безумное количество меха и отвратительный запах: смесь нафталина и полыни с лёгкой, но навязчивой ноткой разложения. Всё вокруг было покрыто бобровыми шкурами — пол, стены, стулья, кресла, диваны и кровать. На одной из стен висели десятки бобровых голов, с одинаковыми стеклянными глазами и желтой эпоксидной смолой на зубах. Прибитые к стене половинки грызунов походили на стаю уродливых птиц, врезавшихся в дом и пробивших его насквозь с обратной стороны.

   Михей ни разу не был в доме Баклана — тот не звал, объясняя это недомоганием своей жены. Это была чистая правда — она постоянно чем-то болела. Однажды видели, как в дом с синей крышей наведывался врач, но долго в доме не выдержал. Вышел хмурый и с уродливым чучелом бобра, которое потом нашли в канаве на выезде из деревни. В нём завелись черви, и мальчишки таскали чучело на палке, пугая девчонок шевелящейся от личинок шкурой.

   Так Баклан разочаровался во врачах.

   Ужас Михея состоял в том, что он смотрел на жизнь Баклана изнутри, и, кажется, теперь сам стал им. И сейчас, когда он, Баклан, вернулся домой, его тело распирает от похоти. Жадной, неконтролируемой страсти овладеть хоть какой-нибудь женщиной. Именно женщиной, живой, мягкой и теплой.

   Он идёт в спальню к жене и, тяжело дыша, встаёт перед кроватью. Она бледная и спит, рядом стоит ночной горшок, от которого воняет старой мочой и свежим калом. Михей-Баклан приближается, а сам едва сдерживает рвотные позывы. Он пьян и хочет женщину, но его жена…

   Он морщится от подступившей из желудка кислоты и с диким рёвом выметается прочь. Хлопает дверью, опрокидывает стулья, обрывает занавески, наконец вырывается во двор, на дорогу, но и там никого! Тишина и безветрие. Страсть выедает его изнутри, острое всегда действует на него именно так — он ненавидит весь мир: себя, хреновую настойку, жгучий перец, Михея, мужиков, жену, пустую улицу и всех женщин, которые так подло попрятались от него в этот решительный час.

   Михей-Баклан возвращается домой и отпирает сарай, где хранятся цепи и капканы. Он выбирает один, самый большой и самый тяжелый, и начинает готовить. Рано или поздно он поймает одну из них, и сделает с ней то, что захочет. О-о да… уж он-то сделает… она будет визжать от удовольствия. Он вертит в руке огромный капкан — немного старый, который надо проверить. Идёт в спальню к жене, кладёт на пол и разводит в стороны черные дуги, устанавливает сторожок, снимает с пружин предохранительные крючки. Готово.

   Всё это происходит будто в тумане, ему чудится утренний лес, поваленные в плотину деревья, островок из наваленных веток посреди пруда — жилище бобров. Он видит это в блестящей тарелочке на дне распахнутой пасти капкана. Она ровная и гладкая, в ней, как в зеркале отражается его лицо. Он присматривается, наклоняется, хочет протереть рукавом…

   Баклан в отражении качает головой — не надо.

   Михей-Баклан замирает.

   Отражение начинает меняться, с лицом происходят необъяснимые метаморфозы: брови ползут гусеницами на нос, сливаются в блестящего жука, тот раздвигает полированный панцирь и расправляет полупрозрачную мембрану крыльев в очки. Проседь на бороде зеленеет и превращается в траву, покрывает всё лицо ниже носа, на ней вырастает цветок, который распустившись превращается в губы.

   — Теперь ты понял тяжесть чужой шкуры, — говорит отражение, не останавливая странные метаморфозы, — и готов к самому главному.

   Губы отцвели и превратились в вытянутый плод, который затем съели розовые черви, — всем этим лицо говорило по очереди. Очки расползлись по ушам, рассыпались на пчел, забрались в волосы и пролились оттуда дождём тончайших паутинок, с крохотным паучком на каждой — постепенно лицо стало похоже на Катюхино, а зеркальная тарелочка капкана разрослась в заснеженное поле.

   * * *

   Михей-Катюха поправляет упавшую на лицо челочку и торопливо прячет в варежке ладонь. Кусачий мороз. Она идет через всю деревню на другой её край, по дороге от леса. Подходит к калитке с номером «2», за которой кутается в снег ухоженный домик с дымящейся кирпичной трубой.

   Это дом Ерёмы.

   Внутри Катюху встречают дети. Она нежно смотрит на них, и в душе у неё разгорается огонёк материнской любви. В его детях она видит черты родителей: разрез глаз, форма носа, ушей, манера говорить — но всё это чужое. А ей нужно своё.

   В этот миг Михей отделяется от Катюхи. Он, кажется, всё понял и мчится домой. Врывается в форточку и оказывается в спальне. Здесь летняя ночь. На кровати сопит Катюха, а рядом с ней лежит Михей. Его глаза открыты. Михей подплывает к себе и заглядывает в глаза. Он смотрит сам на себя из двух мест одновременно: с кровати на загадочную тень, чьи брови ползают по лицу мокрицами, и тенью на человека, застывшего в оцепенении на кровати.

   * * *

   Михей лежит на кровати и смотрит в лицо, висящее перед ним. Один раз такое уже было, но тогда ему не давала двигаться и мешала дышать невидимая тяжесть, упавшая на грудь. Теперь её нет. Он делает глубокий вдох и втягивает тень в лёгкие, она проникает в него, а он в неё и, соединившись сам с собой, Михей понимает, что необходимо сделать.

   Он встаёт с кровати и тянется за небольшой клетушкой, что припрятана от Катюхи на крыше высокого шкафа. Достаёт из неё подвяленный красный перчик, кладёт целиком в рот и начинает жевать.

   Огонь вспыхивает во рту не сразу, разгорается неохотно, как подмоченный дождём сухостой. Сначала цепляется за язык, перекидывается на губы и горло, обходя зубы, спускается вниз до желудка и постепенно охватывает пламенем всё тело. В жарком костре горят даже кости. Последним прогорает череп. Когда огонь добирается и туда, Михей чувствует себя прижатым к вращающемуся точилу ножом. Искры вырываются из-под камня, стачивая лезвие по самую рукоятку. Он опускается на пол, сворачивается в клубок и тихо стонет, беспомощно и бесшумно, чтобы не разбудить Катюху.

   Эпилог

   У Катюхи выросли новые ногти, а весной у них с Михеем родился сын. Летом в теплице зазеленели колючие огурцы и разноцветные помидоры, а вместо горчицы и хрена на грядках поднялись тюльпаны. Эти, прежде не любимые Михеем луковичные, действительно оказались выгоднее.

   Серёга по-прежнему бдит колодезное ведро, проверяет его ежедневно и не даёт «бросать» — заставляет мужиков придерживать трос, когда опускают, чтобы ведро об воду не билось. Из всех только Михей относится к этому с искренним пониманием.

   На Баклана кто-то донёс (поговаривают, что врач), и его посадили за браконьерство, а все его жуткие трофеи — шкуры и чучела — конфисковали заодно с капканами и прочими охотничьими причиндалами. Сразу после этого его жена поправилась. Теперь она с удовольствием выходит на улицу и со всеми здоровается.

   Милая женщина.
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    Кукольник

    Максим Кабир
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Трижды приходил Платон к торговому центру и трижды поражался его архитектуре. Затесавшееся среди высоток здание напоминало шкатулку-головоломку. Пристройки, лоджии, ризалиты и боковые корпуса образовывали бесчисленные углы. Разномастные пандусы и лесенки опоясывали центр, самая широкая лестница вела к наружной балюстраде. Не ограничившись тремя этажами, проектировщик удлинил здание эркерными башенками и мансардами. Стены, облицованные красной, почти багровой плиткой, пестрели десятками вывесок. Чего там только не было: «Ткани», «Продукты», «Ветеринарная клиника», «Ремонт обуви», «Фотоателье», но Кукольник предпочёл не рекламировать свой труд.

   Проектируя здание, архитектор будто бы придерживался единственного принципа: объявить священную войну симметрии. Один угол красного дома изгибался полуколонной, другой выдвинулся подобием корабельного киля, третий был ступенчатым, как пирамиды ацтеков.

   О Некроманте Платону исподволь поведал сосед-пекарь. «В торговом центре его магазинчик», — сказал он после часа увиливаний. Но пришлось снова просить подсказки: дважды блуждал Платон лабиринтами красного дома, и не обнаружил таблички «Куклы ручной работы». Даже крошечный театр нашёл, а Кукольника — как небывало.

   — Не пудри мне мозги, — с порога начал Платон, и сосед съёжился. Похоронив сына, добрейший Платон Алексеевич сделался угрюмым, худым, и глаза свирепо блестели в гамаках бессонных мешков.

   Пекарь сдался, пояснил, как искать. Поверх его поникшей головы разглядел Платон кухню и сидящую за столом соседскую внучку. Девушка разительно поменялась с тех пор, как он видел её в последний раз, в цветах, в гробу, в окружении рыдающей родни — дед тужил сильнее прочих. А теперь, живая и здоровая, она поедала запечённых цыплят, и щёки её румянились, и сноровистые пальцы пощёлкивали, разрывая птицу, и алый рот жадно ел. Жир сочился с губ, некогда васильковые глаза бессмысленными тусклыми монетами таращились в пустоту.

   Слова приветствия застряли в горле. Платон извинился и покинул прячущего взор соседа.

   К красному дому пошёл, не замечая ничего вокруг, ни людей, ни машин, ни весны, чьё возвращение праздновал портовый город.

   Ножом, как учил сосед, порезал подушечки пальцев. Глубокие вертикальные раны кровоточили на ступени торгового центра. Тяжёлые ботинки грохотали вдоль каких-то нефункциональных коморок и закутков. Коридор убегал направо, налево, искривлялся и опять приводил к пройденным уже аптекам и бакалеям. Встречные посетители чиркали о стены телами: теснота мешала разминуться. Выщербленные лестницы скакали на полутёмные этажи. Хилые лампочки то и дело гасли, а покупатели, на которых Платон натыкался, оказывались манекенами.

   Почудилось, будто за стеклянными дверями магазинов продают мумий и фарфоровые протезы, и надгробия с дурными нечеловеческими личинами. Заблудившийся, отчаявшийся, зашагал Платон обратно по коридору, и понял вдруг, что капли вытекшей из него крови вовсе не повторяют его маршрут, а ведут туда, где он не был, в тайные лазейки и выхолощенные гроты. Сверяясь с кляксами, он поднялся винтовой лестницей. Тамбур упирался в бронзовую решётчатую дверь с долгожданной вывеской.

   Зазвенел колокольчик, дыхнуло сладостями и тленом. Платон очутился в кукольном царстве. Они были схожи между собой, тощие как скелеты и бесполые, лишь разного цвета одёжка отличала их. Полуметровые куклы занимали полки душной комнатки. Льющего из канделябров света хватало, чтоб рассмотреть их, да и они сами охотно рассматривали посетителя.

   Волосы кукол невесомой паутиной облепляли деформированные черепа. Белёсые пряди на перламутровой коже. Затылки вздулись, как у гидроцефалов, но лица были изящны: с вздёрнутыми носиками и ярко очерченными скулами. Они сужались к острым треугольным подбородкам, эти ангелические лица, и приоткрытые ротики их были капризны, а миндалевидные глаза порочны. Не на детей, а на зверёнышей, глумливых шутов, походили они, и прорезиненная сероватая плоть вызывала странные ассоциации с осклизлыми шапками ядовитых грибов.

   Из-за гобеленов, притворяющих вход в заднюю комнату, выбрался, кряхтя, старик в меховой жилетке. Загорелое лицо было иссечено морщинами, белоснежные волосы заплетены косой. В мясистых мочках болтались массивные золотые серьги с изумрудами, и пальцы сверкали перстнями.

   — Чем могу быть полезен? — поинтересовался хозяин лавки, пристально изучая гостя сквозь дымчатые стекольца очков.

   Платон откашлялся; в кругу кукол он чувствовал себя не в своей тарелке.

   — Говорят, вы оживляете мёртвых.

   Некромант хмыкнул. Окольцованная рука лениво погладила одного из человечков по лысоватой макушке.

   — Допустим.

   — Мой сын погиб осенью.

   Воздух в магазинчике был затхлым и словно бы перчёным, из решёток под потолком шёл жар, и Платон размотал шарф, потрогал взмокшую шею. Мерещилось, что куклы на периферии зрения корчат ему рожицы.

   — Вы принесли фотографию?

   — Да, — он извлёк чёрно-белую карточку, — Это мой Митя.

   Мальчик десяти лет беззаботно улыбался со снимка, но на лбу его зловещей меткой алело тавро: отпечаток порезанного отцовского пальца. Старик поправил очки. Куклы разглядывали фото через его плечо, и впервые Платон подумал, что совершает ошибку. У перламутровых человечков были тоненькие грациозные кисти; он вспомнил руки соседской внучки, когда та терзала цыплёнка, искусственное щёлканье, которое они производили.

   Некромант бросил фотографию в карман жилетки, и Платон хотел запротестовать, но слова старика развеяли сомнения.

   — Я могу вернуть вашего Митю.

   Сердце бешено заколотилось.

   — Не бесплатно, конечно.

   Озвученная сумма была гораздо меньше той, что причиталась за воскрешение маленького, ничего не успевшего в жизни, человека. Газетный свёрток с купюрами шлёпнулся о стойку. И исчез мгновение спустя в недрах жилетки.

   — Письменное согласие матери при вас?

   — Его мать умерла во время родов. Я растил его один.

   Соболезнующий кивок.

   — У вас есть его игрушки? Нужна самая любимая.

   «Ладушка», — подумал Платон, — «С Ладушкой он не расставался».

   — Сегодня отнесите игрушку на место гибели сына. В случае естественной смерти это кладбище, но место гибели эффективнее.

   — И всё? — опешил Платон: Некромант уже поворачивался к нему хвостатым затылком, — А как же Митя?

   — Он придёт домой скоро, — безразлично проговорил старик и скрылся за гобеленом.

   Платон, под чутким присмотром кукол, попятился к выходу. Мышцы окаменели. Неужто он вновь обнимет сына, услышит голос, вдохнёт аромат его волос? Будет воспитывать, дарить важные книги и крутить важные пластинки. Научит ценить — природу, кино, людей, мир, каждую травинку и жучка. Вырастит его самым добрым и самым смелым, и будет плакать на свадьбе, и умрёт со спокойным сердцем и тихой улыбкой на устах.

   Неужели всё исправится?

   Он толкнул решётчатую дверь и прищурился. Не было тесного тамбура — он вышел прямо на солнечную улицу. Дремали под скамейками коты, воробьи клевали булку с дробным звуком капающей воды. Паренёк выгружал из пыхтящего грузовичка буханки свежего хлеба.

   Платон коротко взглянул на хлопнувшую дверь: синюю, без надписей, маскирующуюся среди одинаковых дверей торгового центра. И заторопился прочь.

   Район, где он жил, отделяли от моря парк и железная дорога. По железнодорожному мосту он переходил, прижимая к себе пакет. В пакете лежал Ладушка, плюшевый медвежонок. Крупный зверь с глупой мордочкой и всегда готовыми обнять лапами. Платон купил его на распродаже, перед тем, как Лизу увезли в роддом и, позже, в морг. Митя души не чаял в игрушечке. У него было вдоволь забав: солдатики и пароходы, машинки и динозавры, но засыпал он исключительно с медвежонком. И требовал, чтобы папа тоже целовал Ладушку. Имя придумал сам: немного легкомысленное для солидного медведя мужского пола, но в общем характеризующее весёлый нрав мишки. И в десять лет привычка подкладывать под бок игрушечного друга ему не изменила.

   Очень долго Ладушка пах сыном и будто сохранял его тепло. Слёзы отца смыли запахи, выстирали. И в раструбе бумажного пакета бурая мордочка выглядела растерянно. Словно медвежонок вопрошал: «Куда мы собрались? Почему шумят волны, и так нестерпимо страшно?».

   «Мы идём выручать Митю», — ответил Платон.

   Море разбивалось о пирс, ворочалось исполинской тушей. Меж камней пузырилась грязная пена. Галька беседовала с прибоем, стучала бильярдами шарами. Гниющие водоросли напоминали пустые шкуры морских чудовищ.

   Цитадель вырисовывалась на фоне вечернего неба чёрной глыбой. От неё веяло угрозой. Обращённые к востоку пушечные батареи в прошлом противостояли вражеским флотилиям. Теперь же списанная, пришедшая в упадок крепость убивала детей. Примерно одного в год, чтобы утолить аппетит.

   Морской форт, построенный в восемнадцатом веке, мстил за протёкший цоколь, за полуразрушенную башню, за то, что в помещении для ядрокалильных печей больше никого не расстреливают.

   Платон обогнул остатки минной станции и прожекторной будки, и вошёл в крепость через коленчатый сквозник. Арочный туннель терялся во мраке. Своды гадко дождили. Лужи хлюпали под подошвами. В вентиляционных люках завывал ветер. Мужчина включил припасённый фонарик. Побрёл, косясь на ржавые штыри, осыпавшуюся штукатурку, слоящуюся гидравлическую известь. Ледяные сталагмиты проклёвывались из бетонного пола, огрызки перекрытий кутались в мох. Дети не должны играть в подобном месте. Вернее, родители не должны их в такое место отпускать.

   Он с ужасом представил своего Митю здесь, бегущего впереди незримым проводником. По размеченному траверсами орудийному дворику, по мастерским и докам.

   «Сюда, папочка, из шлюза в кладовую горючего. Вот где я поскользнулся».

   Стены сырой залы испещрили ругань и проклятия, садистские карикатуры, обильно припорошенные трупиками комаров. Паутина опутала дырявые баки, остов печи.

   Платон встал на колени у зияющего в полу провала. Лёд и сейчас прихватывал его края. Бетонный колодец нырял во мглу. Луч фонаря высветил пороховой погреб внизу, металлические стеллажи.

   — Скоро, сыночек, — прошептал мужчина, точно Митя всё ещё находился на дне.

   Ладушку он усадил в метре от колодца. Потрепал за ухом, двинулся к шлюзу. На пороге обернулся. Медвежонок смотрел ему вслед испуганными пуговками глаз, слишком толстенький, слишком беззащитный для темноты и холода цитадели. Он словно спрашивал: «За что ты наказываешь меня? Что плохого я сделал? Я так хотел спасти Митю, но я же просто дурацкая набитая ватой игрушка и мои лапки неустойчивы, и нет когтей»…

   У Платона защемило в груди.

   — Скоро, — заклинанием произнёс он.

   Ссутулившись, он сидел около подъезда, наблюдал за хорошеньким белокурым мальчонкой, младше Мити на три или четыре года. Мальчонка кормил щенка и смеялся, когда пушистый зверёк норовил облизать его.

   «Играй», — думал Платон, — «возись со щенком, смейся до икоты, но не ходи в крепость на отмели, и твоему отцу не придётся идти в красный дом. Потому что эти точки похожи, у них червивая аура».

   Весь вечер он убирал в детской, сдувал пыль с книг и расставлял солдатиков для торжественной встречи с отлучившимся полководцем. Уснул, не раздеваясь.

   Поздно ночью его разбудил телефон, и он был благодарен звонящему. Начало сна не предвещало ужасного финала. Он видел сад, ограждённый руинами древнего поросшего плющом забора. В саду порхали стрекозы с лимонно-жёлтыми брюшками и пчёлы жужжали в кронах деревьев. Изумрудный луг скатывался к песчаному молу, и ивы, как зеленогривые яки, пили из зеркальной водной глади.

   Там были дети, много детей, они плавали, и перебрасывались мячом, и махали ракетками, посылая друг другу пернатый воланчик. И Митя среди них, он гонялся за бабочкой, живой и счастливый, и мечталось не просыпаться впредь. Но сон стал кошмаром, когда оклик привлёк внимание Мити. Мальчик взвизгнул радостно: на заборе взгромоздился его любимый медвежонок.

   — Ладушка! Как же я скучал!

   Платон зашаркал к настырно трезвонящему телефону. В голове вертелась развязка сна: мерзкие, усеянные перстнями щупальца. Они выстрелили из-за забора, чтобы обвить мальчика и его медведя, похитить, убить…

   — Алло, — сказал Платон сипло.

   В проводах плескались волны и жужжали летние пчёлы.

   — Не отдавай им игрушку, — раздался заглушённый немыслимым расстоянием голос жены, — Это приманка, чтобы увести Митю в серую страну. Ты не получишь его, а они получат!

   — Лиза! — закричал Платон и проснулся.

   Сон во сне, матрёшка Морфея.

   Часы отмеряли четыре. Стёкла дребезжали от порывов ветра, и телефон ныл ровным зуммером: трубка валялась возле аппарата.

   Надев плащ и зашнуровав ботинки, Платон выскочил в ночь.

   Понадобилось меньше получаса, но он опоздал. Фонарик осветил печь и насосный агрегат с шелушащейся краской, колодец, утащивший его сына. Голый бетон. Ладушка пропал.

   Он провёл пятернёй по щетине. Обречённо спросил у темноты:

   — Что я натворил?

   Темнота издевательски захихикала в переговорных трубах старого форта. Под фонарным лучом всполошились тени.

   Платон рванулся к лестничной клетке. По скрипучим ступенькам. Из командного поста в гранитную галерею. Слева была основная батарея цитадели, замшелый гранитный бруствер. Парочка трухлявых лафетов. Волны громыхали о скалы, штурмовали крепость, шипели негодующе. Лунные дорожки пролегли от амбразур, и было достаточно светло, чтобы увидеть их.

   Два человечка, один в лиловом, а другой в жёлтом рубище. Жидкие локоны на непропорциональных черепах. Конечности скелетов. Ненавидящие лица.

   Лиловый карлик, живая кукла, продемонстрировал мужчине добычу — медвежонка с глупенькой доброй мордочкой. Преданного людям. Преданного людьми.

   Верни мне это! — крикнул Платон, целясь в уродцев фонариком.

   «А ты поймай», — будто ответили фантоши, и засеменили по галерее. Ладушка качался в прорезиненных руках и немо молил о помощи. Пуговицы глаз отражали ужас.

   Платон погнался за дьявольскими марионетками. По пружинящемуся трапу в мрачные казематы с двухъярусными нарами. Уродцы уже поднимались на дальномерную площадку. Минута, и они скроются в ночи.

   Что-то выпрыгнуло из-за нар табакерочным чёртиком и устроилось на плече Платона. Он не успел вскрикнуть: острые, как у пираньи, зубки молниеносно впились в щёку, прогрызли податливое мясо.

   Брызнула кровь. Мужчина ударил слепо. Кулак вмялся в живот третей куклы, отшвырнул её. Пигмей оскалился. Кровь обагрила его тёмный, ни то фиолетовый, ни то коричневый костюмчик. Хохотнув, пигмей припустился за соплеменниками.

   Платон метнулся в соединительную потерну. Он задыхался, ломились глухой болью виски и щека пульсировала.

   Вот и улица с её подвывающим ветром и пьянящим запахом моря. И куклы, перелезающие дорожную ограду.

   «Не уйдёте, твари!».

   В какой-то момент он испугался, что потерял их. Но потом различил мельтешение на железнодорожном мосту. Большеголовый лилипут с пленником под мышкой. А где ещё двое?

   Они подстерегали в парке. Пока взор его был прикован к маячащему впереди Лиловому, подкрались со спины. Платон ощутил лёгкое прикосновение, толчок. Жёлтый карлик карабкался по плащу, подтягивая себя всё ближе к незащищённому кадыку жертвы. Фиолетовый юркнул под ноги и рубанул по штанине грациозной рукой. Голень обожгло, ткань набухла липким.

   Свидетели подивились бы разыгравшейся на парковой аллее сценке: мужчина сражающийся с куклами. Но парк был безлюден. Платон чувствовал, что его ранят чем-то, штаны пропитались кровью и ноги подкашивались. Жёлтый напирал, ротик, полный игольчатых зубов, чмокал у шеи.

   Из последних сил Платон пнул Фиолетового ботинком и подцепил того, что барахтался на груди. Оторвал от себя. Кукла болтала ножками и щёлкала зубами. Исторгнув победный вопль, Платон размазал её о ствол рябины и кинулся ко второму сопернику. Только сейчас он вспомнил про нож, которым резал себя перед торговым центром. Нож по-прежнему лежал в кармане. Он выхватил оружие, направил в сторону фиолетового гнома, за миг до того, как враг атаковал. Кукольные пальцы венчали иглы, они метили человеку в лицо.

   Наточенная сталь поддела уродца, остриё мягко пронзило плоть. Свободной рукой Платон стиснул куклу, выдернул нож и несколько раз полоснул по тощему горлу. Тельце в фиолетовых лохмотьях рухнуло на асфальт.

   — Сожрал, недомерок?

   Он брезгливо отбросил отсечённую головешку. Повернулся. Жёлтый так и висел на дереве. Сучок проткнул его череп и вышел чуть ниже глаза.

   Третий, не дожидаясь приятелей, умчал вместе с Ладушкой.

   Платон догадывался, где его искать. Дворами он устремился к красному дому.

   Кровь указала путь по лесенкам и коридорам притихшего торгового центра. Бронзовая дверь, колокольчики, потешающиеся перламутровые рожицы. Оживи они, растерзали бы за секунду. Но куклы спокойно гнездились на полках, и Платон решительно шагнул к гобелену.

   Смежное помещение было чем-то вроде лаборатории и одновременно мастерской. Швейные машинки, вешалки, строй матерчатых рулонов соседствовали с колбами и ретортами. В них булькала вязкая субстанция. На дубовом столе, среди свечных огарков, лежала кукла ростом с десятилетнего мальчишку. Вскрытая от подбородка до паха, как настоящий труп под скальпелем патологоанатома. Между восковых столбиков копошилось тошнотворное нечто: гадюки, тараканы, дождевые черви, скорпионы и улитки уверенно ползли к кукле и забирались в пустую брюшину. Некромант помогал им серебристым стержнем.

   Платон справился с дурнотой. Он видел, что личина куклы отдалённо походит на лицо его сына, и гнев подавил страх.

   — Эй, вы!

   Некромант наконец заметил его, воззрился удивлённо на нож. Удивление, впрочем, немедленно сменилось ироничной усмешкой.

   — Вот как? — спросил он, вытирая руки о фартук. — Никак передумали, Платон Алексеевич?

   — Передумал! — рявкнул Платон. — Отдайте мне игрушку. Это, — он кивнул на куклу с набивкой из гадов и насекомых, — не мой сын, и никогда им не будет.

   — Что ж. — изрёк старик разочарованно. Призывно свистнул.

   Из-за шкафа показался человечек в жёлтом. Зло зыркнул на мужчину и протянул хозяину медвежонка.

   — Ловите.

   Не опуская ножа, Платон крепко прижал Ладушку к сердцу. Медвежонок потёрся об него пластмассовым носом и будто выдохнул облегчённо.

   — И всё? Так просто?

   — Да, если вы аннулируете договор. Без добровольного согласия родственника на всех этапах, я не могу продолжать воскрешение, — он посмотрел на вскрытую куклу ласково и добавил: — Увы.

   Жёлтый человечек забавно развёл ручками и вторил пискляво:

   — Увы.

   — Но учтите, — Некромант угрожающе склонился над столом. Зацокали перстни, — Вы изуродовали двух моих кукол. Свои деньги вы назад не получите.

   Платон отдёрнул гобелен и молча вышел.

   Он сидел у подъезда, и всходило солнце, пахло весной, спешили рабочие в порт, детишки в школу, студенты в университет. Рядом на лавке примостился медвежонок. Он был деловитым и взволнованным и едва не сопел от желания рассказать кому-нибудь о своих ночных приключениях.

   Когда Платон спросил тихо: «как мне жить дальше?», он не ответил. Плюшевые игрушки не отвечают на такие вопросы.

   — Это ваш медведик?

   Платон вздрогнул, поглядел на белокурого мальчика. Мальчик влюблённо улыбался Ладушке.

   «Он твой», — отчётливо прозвучало в голове, и Платон произнёс:

   — Он твой.

   Мальчик восторженно обнял подарок и поцеловал пуговичный глаз.

   — Дима, не приставай к соседям, — отчитала сына красивая молодая женщина. Платон вспомнил, что летом её муж-матрос погиб в море. Женщина хотела что-то сказать Платону, но осеклась.

   — Господи, вы весь в крови. Пойдёмте к нам, я обработаю раны. Да в какую передрягу вы попали?

   — Это долгая история, — проговорил Платон.

   — А вы куда-то торопитесь?

   Платон посмотрел на мальчика с медвежонком и сказал устало:

   — Нет. Пожалуй, нет.
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    Свои

    Дмитрий Костюкевич
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— Эй, Рябина! А доску кто мыть будет?

   — Так не моя очередь.

   — Теперь твоя!

   И месяца не прошло с первого звонка (строгие одежды, ровные ряды, цветы, речи — ни дать ни взять похороны), как Вадик Рябинин перестал быть невидимым уродцем. Превратился в уродца видимого. За него взялся Толик Шиманский, которого величали — те, кому позволял коренастый задира, — Шима.

   Шима переключился на Вадика со щупленького Жени Богомолова. Травить Богомолова было скучно: тот будто окукливался, пялился в пустоту мутными глазками. Иногда бесшумно плакал. Шима хотел ломать, а Богомолов уже был сломан и растоптан, как безногий солдат, который ни на что не годится.

   То ли дело Вадик. Лопоухий новенький с большим родимым пятном на щеке. Есть над чем работать. И как раньше под руку не попадался — таился что ли?

   Если бы так, если бы можно было… сидеть тихо-тихо на задней парте, коротать перемены на ступенях тёмной лестницы, подпирающей низкую дверь технического этажа, шмыгать в класс по звонку — и оставаться невидимым. Всегда. Вадик очень старался.

   В шестой класс обычной дворовой школы он перешёл из частной школы неформального образования. Школа называлась «Свои». Парковка для великов и самокатов. Деревянный лабиринт, с которого не страшно было сигануть на мягкий пол, в центре вестибюля. Кабинеты со стеклянными стенами, никаких рядов и кладбищенской тишины — парты двигали и вертели, как душа пожелает; тему занятия обсуждали без поднятых рук и оценок. С урока можно было уйти в любой момент — просто встань и иди. Домой, в туалет, библиотеку, на другой урок. В позапрошлом году Вадик просидел на всех уроках физики седьмого класса.

   Всё это казалось правильным, настоящим, своим. Но из школы пришлось уйти — отец потерял «сладкое», как говорила мама, место в дирекции мебельной компании, и семья затянула пояса.

   В новой школе он оказался другим. Выделялся не только внешностью (в «Своих» он не чувствовал себя уродцем), но и желаниями, мотивацией, мыслями. Парту делил с Димой Талишко, круглолицым мальчиком, который рисовал смешные комиксы. Они сидели в конце правого ряда, с видом на затылки Богомолова и Ромы Мозоля. Все трое — Талишко, Богомолов и Мозоль — были такими же отщепенцами, молчаливым меньшинством, как и Вадик. Над ними издевались и смеялись, когда становилось скучно.

   — Не буду…

   — Что-что ты там мямлишь? — Шима, дежурный по классу на этой неделе, повернулся к окну, с подоконника которого свесил ноги Олег Клюй (с такой фамилией и клички не надо). — Прикинь, Клюй, Рябина доску мыть не хочет.

   Шима улыбался так, словно делился чем-то маловероятным. Клюй сплюнул между колен на облупленную батарею.

   — Дай ему в рыло, — сказал он с наигранной скукой в голосе. — Только в пятно не попади. Заразишься ещё.

   — Ага, — гоготнул Шима, — лопоухий зомби-вирус.

   — Прикол, — сказал Эдик Араужо, высокий, смуглый и слегка туповатый, готовый сделать для Шимы всё. На самом деле парня звали Эдуарду, но Эдик — проще и ближе (даже учителя писали в журнале «Эдик»), хватит и экзотической фамилии, подаренной португальским папой. «Если бы Ара не таскал в школу жвачки и конфеты, которые батя с родины возит, — гонял бы его Шима, как и других», — сказал однажды Талишко.

   Из стаи Шимы промолчал только Стас Косарёв. Стоял в глубине коридора, подпирая дверь в актовый зал, и без интереса наблюдал за сценкой у кабинета. Смотрели и Талишко с Мозолем: опустив руки по швам, боясь шелохнуться, застигнутые врасплох придиркой Шимы к их товарищу.

   Шима повернулся к Вадику.

   — Кому сказано! Взял тряпку, метнулся в тубзик и вымыл доску!

   — Языком пускай вылижет, — предложил Клюй.

   Вадик опустил голову и попытался пройти мимо Шимы. На лестницу, в полутьму, подальше отсюда… О чём он думал, оставшись возле кабинета?

   — Ты это куда?.. — Шима резко и сильно ударил открытыми ладонями Вадика в грудь.

   В «Своих» Вадика пару раз поколотили за то, что по ошибке поставил подножку старшекласснику, но это быстро закончилось. А в четвёртом классе он стал свидетелем травли другого мальчика: беднягу не били, а стебались, и Вадик по инерции примкнул к травящим — то гадкое ощущение, внутренний холод и пустоту он хорошо помнил до сих пор.

   Из горла Вадика вырвалось унизительное «ай».

   Всё произошло как в загадке с подвохом: Шима толкнул Вадика, Вадик отлетел в Талишко, Талишко упал на Мозоля, Мозоль врезался в открытую дверь, дверь слетела с петель. Кто будет отвечать?

   Дверь ткнулась в простенок верхним углом, выбила комок штукатурки и стала заваливаться на Мозоля. Тот потирал плечо, хлопал глазами. Вадик успел подскочить и удержать дверь, прежде чем та встретилась с затылком товарища.

   Если Шима и считал себя виноватым, то не собирался доводить этот факт до учителей и директора.

   — Что вылупились! Совсем охерели — дверь ломать! Живо на место поставили!

   Талишко взялся с другой стороны двери, понял, что так не получится насадить одни цилиндры петель на другие, и завозился снизу. Ему прижало пальцы, он скривился, но не отпустил. Впервые за месяц Вадику захотелось назвать Талишко другом. Мозоль крутился рядом, не зная, куда пристроиться.

   — Придержи, чтобы опять на стену не упала, — попросил Вадик.

   Дверь сопротивлялась. Когда удавалось соединить верхнюю петлю, не попадала нижняя, и наоборот.

   — Гандоны криворукие, — высказался Араужо.

   Возня привлекла внимание: из кабинета выглянуло несколько девчачьих лиц.

   — Домашку готовьте, курицы, — шикнул на них Клюй.

   — Атас! Марийка идёт, — крикнул, выпрыгнув из-за угла, Богомолов и скрылся в кабинете математики.

   По коридору прокатился звонок, зацокали каблуки классного руководителя, Марии Тимофеевны.

   Всех сдуло в кабинет. Остались только Вадик, Талишко и Шима.

   — К стене поставьте! — приказал он. — Живо!

   И шмыгнул через порог.

   Талишко и Вадик переглянулись. Потное лицо Талишко выражало растерянность, граничащую с испугом. Вадик разделял чувства друга. Едва не уронив дверь, они поспешно прислонили её к простенку, как можно ближе к дверной раме — со стороны казалось, что дверь просто распахнута, и пробрались вдоль стены к своей парте. Кто-то пнул Вадика в ногу, Клюй или Араужо.

   На пороге появилась Мария Тимофеевна.

   Класс не успел встать, чтобы поздороваться (ещё одно странное правило: в «Своих» ученики говорили учителям «привет»). Потому что случилось непредвиденное… или именно на это и рассчитывал Шима?

   Классная потянула за дверную ручку — дверь отлипла от стены и рухнула ей на голову. Впечатала в откос. Мария Тимофеевна пошатнулась, ступила в кабинет, обвела его туманным взглядом. За её спиной громыхнуло — свидание двери и паркета всё-таки состоялось. Лицо классной сморщилось, из глаз брызнули слёзы, она прижала ладонь к правому виску и выбежала в коридор.

   Несколько долгих секунд в кабинете висело громкое молчание. «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю», — прочитал Вадик на плакате над грязной доской. Планы Архимеда превосходили по масштабу планы Вадика, которому требовалась точка опоры только для того, чтобы не упасть.

   — Идиоты! — заголосила курносая Артемьева, круглая отличница. — Что наделали! Вот идиоты!

   Вадик не видел, к кому она обращалась. Скорей всего, к правому ряду. Артемьева закинула за спину чёрные косы и пулей вылетела из кабинета. Следом за ней сорвался весь класс: извиняться, замаливать, утешать. Все, кроме Вадика, Талишко и моргающей большими карими глазами Одековой, которая, похоже, проспала всё представление.

   Вадик посмотрел на свои руки, испачканные смазкой. Вырвал из тетради двойной лист, стал отирать.

   — Попали, — сказал Талишко. — Теперь точно на нас повесят.

   В кабинет все вернулись без Марии Тимофеевны. Девочки осуждающе зыркали на Вадика и Талишко, но никто не сказал ни слова. Шима, Клюй, Косарёв и Араужо похватали портфели и улизнули. Вадика это устраивало.

   * * *

   После выходных Шима и его дружки подловили Вадика в туалете.

   — Сдал меня, ушастый, — грозно сказал Шима.

   — Кому?

   — Марийке, крыса!

   — Это что за манеру ты взял? — плохо подражая голосу классной, прогнусавил Клюй. — Шестерить вздумал.

   — Нет, — выдавил Вадик. — Я…

   Никого он не сдавал. Его не вызывали к директору. Он не бегал извиняться перед Марией Тимофеевной (угрюмая классная на следующий день влепила ему трояк за решённую от и до задачу). Не умел просить прощения — да и за что? В чём он виноват? В том, что Шима использовал его и других в качестве тарана?

   Шима прижал Вадика к грязному кафелю (в туалетах школы «Свои» всегда звучала классическая музыка, а со стен взирали супергерои), положил руку на горло, но тут скрипнула дверь — и крепыш отступил. Вошедший старшеклассник лениво глянул на собрание у рукомойников. Взгляд остановился на смуглом, с близко посаженными глазками лице Араужо. Старший ухмыльнулся.

   — Ты зачем Кука съел? — спросил он и, не дождавшись ответа, скрылся за перегородкой.

   Шима похлопал Вадика по щеке.

   — Готовься после уроков, Рябина.

   — Ягодки обрывать будем, — заржал Клюй.

   Банда оставила его одного. Из крана монотонно капала вода.

   — А кто такой Кук? — донёсся из коридора озадаченный голос Араужо.

   — Твой дед, — ответил Косарёв, и Клюй снова зареготал.

   Вадик покрутил вентиль. Вода продолжала капать. Тогда он вышел из туалета и побрёл по светлому коридору с сальными окнами. За стёклами шелестели ломкие листья клёна. Мимо прошёл географ, глянул безразлично. Помог бы он Вадику, если бы знал, в какой переплёт тот угодил? Ага, как же. Взрослые здесь — в этом кошмарном месте, где нужно молча сидеть, говорить, только подняв руку, и соблюдать дурацкие правила — не помогали, а управляли. Правили. Они не прислушивались к школьникам — какой смысл? Не верили в их свободу — зачем? Свобода порождает агрессию. Если дать детям самостоятельно принимать решения, начнётся анархия. Они не знали или не хотели знать, что на самом деле всё обстоит наоборот. Когда у ребёнка сжато горло — он хочет схватить за горло других…

   Он задержался после уроков, чтобы переписать с доски домашнее задание, которое вполне мог переписать (и даже решить) в отведённое учителем время. У гардероба перетягивали портфель взъерошенные первоклашки. Бородатый дедушка, которого дети обзывали Лешим, протянул Вадику куртку и невесело подмигнул, словно что-то знал.

   Выйдя через узкую северную калитку и нырнув во дворы, Вадик облегчённо вздохнул.

   Рано.

   Из-за дворницкого сарайчика вышли трое. Не было только Косарёва.

   — Думал, забыли о тебе? — губы Шимы растянулись в улыбку.

   — Мордочку размял? — спросил Клюй. — Чистить будем.

   Араужо тупо скалился.

   Вадик оглянулся на школу. Серое здание, с вертикальными лопатками на фасаде, пылящаяся на земле буква «П». Даже если он убежит от Шимы, сегодня, сейчас, — как убежать от школы? «Твоё тело принадлежит мне», — напоминало здание. Сердце колотилось. Ладони вспотели. Казалось, вот-вот — и подкосятся ноги.

   Вадик побежал в сторону пятиэтажной панельки, за которой прятался детский садик. Если успеть к дыре в заборе, он, худенький и маленький, пролезет, а они…

   Шима рванул следом, и под общий одобрительный смех сбил жертву подсечкой. Вадик растянулся у песочницы, рюкзак слетел с плеча.

   — Какая техника! — запрыгал Клюй. — Мастер!

   — Фломастер, — отозвался Шима, довольный собой, и плюнул на рюкзак.

   — Как вам не стыдно! — закричала с третьего этажа седоволосая бабулька. — Дикари!

   — Стыдно быть на Бабу Ягу похожей! — огрызнулся Клюй.

   — Милицию на вас вызову!

   — Вставай, — приказал Шима и, когда Вадик не подчинился, вздёрнул его вверх. — Сумку свою взял, живо! Домой тебя проводим.

   Они зажали его плечами, Шима и Араужо. Клюй шёл сзади, раскуривая сигарету и поглядывая по сторонам. Навстречу катилась детская коляска, толстозадая мамаша была полностью занята визжавшим малышом.

   — Любишь загадки? — спросил Шима. — Каких штанов не бывает у трусов?

   Вадик молчал. Смотрел поверх осквернённого слюной Шимы рюкзака, который прижимал к груди, на испачканные брюки.

   — Ответ: сухих!

   Стая захохотала. Араужо отвесил ему леща.

   — Ребята, не надо, — простонал Вадик.

   — Да ладно? — пробасил Шима. — Что, и добавки не хочешь?

   Он развернулся и пошёл спиной вперёд, заглядывая в лицо жертвы.

   — Мы варим вкусные пендали.

   Шима подал знак, и Вадик получил увесистый пинок. Клюй заулюлюкал.

   Они перешли через дорогу и нырнули в арку. Справа тянулись гаражи, слева заброшенная кочегарка, в пустые окна которой дети из соседних дворов бросали мусор, когда не успевали к мусоровозу. Шима остановился в глухом торце дома, рядом с телефоном-автоматом. Прижал Вадика к стене, отшвырнул в сторону рюкзак и без слов пробил кулаком в «солнышко».

   Вадик согнулся, словно его ударили кирпичом, и закашлял. В груди застрял хрип, подпираемый чем-то большим и тяжёлым — не кулаком ли Шимы? Он кашлял и не мог остановиться. Задыхался. Перед лицом возникли кеды Клюя, а затем между ушами прострелила звонкая молния. Полыхнула — белым, злым. Барабанные перепонки взорвались — так ему показалось. Вадика повело, накатила тошнота, он согнулся ещё ниже и выкашлял длинную густую слюну.

   — Эй! — окрикнул кто-то. — Отошли от него!

   К ним приближался мужчина в коричневом плаще.

   — Это кто? — спросил Шима.

   — Отец Рябины, походу, — сказал Клюй.

   — Ладно. Валим.

   — Ты чего… да у него батя такой же дрыщ. Ба! Да ещё и одноглазый.

   — Как? — не понял Араужо.

   — Слепой что ли? Глаз белый, не видишь!

   — Валим, говорю, — сказал Шима, больно сжал руку Вадика под локтём и отпустил. — А с тобой позже закончу.

   И они отступили.

   Вадик старался не заплакать. От боли, обиды. От того, что ничего не закончилось; позже, позже. Тяжело дыша, он отвернулся от удаляющихся голосов («Одноглазый родил лопоухого», — кричал Клюй, остальные смеялись), прижался спиной к будке таксофона — осколок стекла качнулся в проржавелой двери, почувствовал на плече тёплые длинные пальцы и, уронив голову на грудь, зарыдал.

   — Ну что ты… — сказал мужчина. — Хотя поплачь, поплачь. Полегчает.

   От него пахло дешёвым табаком. Здоровый глаз смотрел поверх головы мальчика, туда, куда ушли хулиганы; слепой, словно наполненный молоком, глаз слезился.

   — Поплачь… хотя они того не стоят. Только презрения. Они слабые… — Мальчик поднял на него глаза. — Да, да, слабые. Втроём на одного — сильные бы так не поступили. Им кажется, что они крутые, но это не так.

   — Что я им сделал? — Вадик растирал по лицу слёзы. Кружилась голова.

   — Ничего. Ты ни в чём не виноват. Не копайся в себе. Таким, как они, убогим и слабым, не нужен повод. Причина — только в них, в их родителях, жизни, страхе… Они отталкивают от себя всё светлое, доброе, то, чего не понимают и боятся.

   — Боятся меня? — В ушах по-прежнему звенело: не дзинь-дзинь-дзинь, а долгое, вытянутое в струну дзи-и-инь. Вадику казалось, что его голова — сведённые маршевые тарелки.

   — Тебя. Других. Потому что не могут быть такими же. Пойми, дело не в этом, — Шершавые пальцы коснулись родимого пятна, — и не в этом, — Дотронулись до левого уха. — Дело в них. Им страшно, поэтому они сбиваются в стаю. Не конфликтуют, конфликт — это личное, а травят. И те, кто говорят «Сам виноват!», ничем их не лучше.

   Вадик снова расплакался.

   — Ничего, это ничего. Я здесь. Тебе плохо, и я здесь. Это нельзя просто переждать. Надо защищаться. И мы будем защищаться.

   * * *

   Две недели он думал, что его оставили в покое. Снова позволили быть невидимкой. Поклевали, унизили — и насытились. Вадик немного осмелел для того, чтобы если не участвовать в жизни класса, то хотя бы не сильно из неё выпадать.

   Талишко (случившимся у таксофона Вадик поделился только с ним) нарисовал шестистраничный комикс, в котором ушастый мальчик, подозрительно, но не обидно похожий на Вадика, делал ловушки, в которые попадали ребята, подозрительно похожие на Шиму, Клюя и Араужо. Особенно удался Араужо — длинненький, чёрненький, с вечно открытым ртом и коровьими глазами. У нарисованного Клюя вырос настоящий орлиный клюв. А Шима… угловатый Шима чаще всех умирал, на последней странице — в петле, спрятанной в стенде для фотографирования с вырезанными лицами. Во время уроков друзья осторожно выуживали комикс с полочки под столешницей и тихо хихикали.

   Двухнедельная передышка закончилась на пике весёлости: вечно сонная Одекова во время диктанта обнаружила на парте таракана, взвизгнула «таракан!», и мужская половина класса тут же подхватила, издеваясь: «тарака-а-а-а-ан!» От крика завибрировали стёкла. Тамара Алексеевна, учительница русского, когда удалось унять общий вопль, заклеймила всех мальчиков: «Ничего путного из вас не выйдет», но на душе было хорошо, слишком хорошо — Вадик даже устыдился: он был как все. Все. В этом слове не было ничего хорошего — так объяснял отец. Оно готовило почву для травли. «Все должны быть стройными». «Все мальчики должны скрывать слёзы». Оно, это опасное «все», запрещало быть другим… Или к веселью это не относилось? Наверное, нет…

   Отзвучал «тарака-а-а-а-ан!», и насмешки, издёвки, тычки, захваты и угрозы посыпались с новой силой.

   На биологии Вадика запихнули на верхнюю полку шкафа, вместо чучела филина.

   На трудах прибили рюкзак к подоконнику и сделали несколько дырок дрелью. «Для вентиляции», — издевался Клюй.

   На изобразительном искусстве замазали лоб чёрной гуашью: Шима подкрался со спины, припечатал левым предплечьем кадык, правую ладонь упёр в затылок, левой рукой потянул Вадика назад, правой — наклонил его голову вперёд и не отпускал, задыхающегося, пока Араужо изображал из себя Малевича.

   На физкультуру Вадик ходить перестал — приоткрытая на два пальца дверь в раздевалку для мальчиков вполне могла украсить плакат фильма ужасов — после того, как Шима забрал у него новенькие часы.

   Часы подарила мама. Небольшая компенсация за новую жизнь. Вернувшись из зала, после похожей на избиение игры в баскетбол (как только тренер скрывался в своей коморке, мяч вместо кольца летел в голову Вадика), Вадик обнаружил Шиму у своих вещей. Крепыш рассматривал часы, которые Вадик спрятал в карман брюк.

   — Отдай! — бросился на врага Вадик.

   Его не пустил Араужо. Пихнул под рёбра, и Вадик осел на протянувшуюся вдоль стены лавку.

   — Отдай…

   — Отличные котлы, — сказал Шима и кинул часы Косарёву. — Знаешь, кому пихнуть.

   На глазах Вадика навернулись слёзы. Он встретился с беспокойным взглядом Косарёва, тот спрятал часы в пакет и потупил глаза.

   В раздевалке больше никого не было — Клюй держал дверь, не пуская остальных.

   Шима подошёл и сел перед всхлипывающим Вадиком.

   — Расскажешь кому — убью, — сказал он.

   И Вадик поверил. Этим бесноватым глазам, которым больше подошли бы вертикальные зрачки.

   Дома он сбивчиво сообщил плохою новость. Наверное, порвался ремешок… когда возвращался домой… в школе точно были… три раза туда-сюда прошёлся… прости, мама… ну, прости… Врать было тошно, горько, гадко.

   Он покрывал дьявола.

   Под изобретательную руку шиминой стаи, за компанию, попадало и Талишко. Назвался другом Рябины — полезай в унитаз за портфелем.

   Вадик и Талишко сидели на грязном кафельном полу, с вымытыми в раковине, но всё ещё вонючими (старалось воображение) сумками в ногах, и плакали, не стесняясь слёз.

   — Это я сдал Шиму Марийке, — сказал Талишко. — Рассказал про дверь.

   — Знаю, — сказал Вадик.

   — Откуда?

   — Догадался. Мозоль труханул бы.

   — Зря я это, да? Только тебе хуже сделал.

   — Ничего бы не изменилось, — покачал головой Вадик и хлюпнул носом.

   — Гады. Что б они под автобус попали.

   — Сгорели.

   — Отравились.

   — С крыши упали.

   — Сквозь землю провалились.

   — В очке утонули! — Вадик пнул ногой свой рюкзак, потом сделал максимально глупое лицо и медленно произнёс: — А кто такой Кук?

   Друзья утирали слёзы и смеялись — спасибо Араужо за маленькие радости.

   — Загадка с подвохом, — сказал Вадик, вставая. — Ты в ней, а она в тебе.

   Талишко пожал плечами, рюкзак он подцепил одним пальцем.

   — Школа.

   — В заднице эта школа, — фыркнул Талишко.

   На литературу они не пошли.

   На следующий день, на уроке географии, Богомолов передал записку. «С первой парты», — пискнул бывший «любимчик» Шимы. Вадик поднял голову и увидел хищные физиономии Шимы и Клюя. Он развернул сложенный вчетверо тетрадный лист: «ПОСЛЕ УРОКАВ. ГОТОВСЯ».

   — Я провожу тебя, — сказал Талишко, тоже прочитав записку.

   В тот день обошлось. И завтра. И послезавтра. Шима и К° не спешили выполнять угрозу. Это было даже хуже новых побоев — боязливо спешить безразличными дворами домой, оглядываться, вздрагивать от лая собак и хриплых криков алкашей. Уж лучше бы встретили, и всё закончилось — но Вадик знал, что ничего не закончится, пока он не решится ответить ударом на удар. Вот только откуда взяться храбрости?

   — Эй, Рябина.

   На лавке сидел Косарёв. Тот самый двор, та самая песочница, возле которой Вадик вспахал землю носом.

   Косарёв не участвовал в избиении Вадика у таксофона, и в последующей травле его было очень мало — тень за спинами Шимы, Клюя и Араужо. Скучающий наблюдатель. Но всё-таки…

   Вадик свернул налево и быстро зашагал по бордюру подъездной дороги, стремясь к арке, выходящей на оживлённый проспект. В прошлый раз ему следовало бежать именно туда, а не к садику; у Вадика было достаточно времени обдумать пути отступления.

   — Рябина… Вадим… — Косарёв поднялся с просевшей скамейки и медленно пошёл следом. — Не беги, я не для этого… просто поговорить.

   Вадик ускорился. Ещё не хватало поверить.

   — Вот, — Косарёв поднял руку. — Твои часы.

   Вадик остановился, готовый в любой момент сорваться с места. Уловка? В голосе Косарёва было что-то просительное, не злое, и Вадик решился. К тому же, как он уже понял, но не успел свыкнуться, убегать было бесполезно. Не сегодня, так завтра. А если Косарёв попытается его ударить, возможно, он осмелится ответить. Один на один.

   Косарёв приблизился и протянул часы. Сцепленные половинки ремешка висели на единственной штанге, циферблат прочертила царапина, но Вадик не рассчитывал увидеть и этого. Он успел попрощаться с часами.

   — Забирай, — сказал Косарёв и сдул со лба чёлку.

   Вадик протянул руку и взялся за ремешок, готовый к тому, что Косарёв сейчас рванёт его на себя, врежет под дых, а из-за деревьев с гоготом выскочит вся стая.

   Часы остались в его руке. И он спрятал их в карман брюк.

   — Ты этого… извини. Я не хотел в этом участвовать.

   — Ага, — кивнул Вадик, не зная, что сказать. — Спасибо.

   — Ты домой? Туда?

   — Да.

   — С тобой пройдусь.

   Он пошёл справа от Вадика: руки в карманах, взгляд то под ноги, то в глубь двора.

   — Только в школу их не носи, — сказал Косарёв, когда они миновали арку и затопали под вывеской швейного ателье. — Я Шиме скажу, что хотел их продать, но потерял.

   — Не буду, — кивнул Вадик.

   — Ты вроде нормальный парень, а им… им всё пофигу. Даже друг на друга…

   Шли молча. Вадик сжимал в кармане часы.

   — Я после этой четверти переведусь, — снова заговорил Косарёв. — Родичи трёшку выцепили в Северном. Так что…

   У Вадика едва не вырвалось: «Везёт!» С переводом в другую школу, да и с квартирой. За эти минуты он странным образом привык к присутствию Косарёва, к тому, что они идут рядом и худо-бедно беседуют. В школе «Свои» существовала особая должность «старшего брата». Если ученики с чем-то не справлялись, если им хотелось поделиться с кем-то своими секретами, они обращались к «страшим братьям», которых набрали из семнадцатилетних — двадцатилетних парней (учителя — «старпёры» — не подходили). На секунду Вадику захотелось, чтобы Косарёв, хоть тот и был его одногодкой, стал ему «старшим братом».

   — Вадя! — позвали из дверей продовольственного магазина. — Сын!

   Вадик замахал отцу, а потом повернулся к Косарёву.

   — Спасибо, — ещё раз поблагодарил он.

   Косарёв растеряно кивнул в ответ и, не вынимая рук из карманов, пошёл к ларькам на остановке.

   * * *

   Мария Тимофеевна зашла в мастерские за пятнадцать минут до звонка. Все сразу притихли — увидели её лицо. Классная не извинилась, не поздоровалась с трудовиком, усатым и подозрительно непьющим Фомой Юрьевичем, а замерла у сверлильного станка и стояла так минуту или две, словно забыла, зачем пришла. Вадик заметил влажные полосы на щеках классной, воспалённые глаза, и подумал: «Только не Талишко. Пускай это будет Клюй». Он почему-то был уверен: случилось что-то плохое, ужасное, и именно с Талишко или Клюем, которые сегодня не появились в школе. Запах стружки лишился медовых ноток, стал кислым.

   Шима сел на табуретку, закинул ногу на ногу — не на уроке, а в кинотеатре. Разве что с молотком в руке.

   — Мария Тимофеевна, — робко позвал Богомолов.

   Трудовик кашлянул в кулак.

   Классная вздрогнула и будто только сейчас увидела, где находится.

   — Олег Клюй умер, — она схватилась рукою за рот. — Господи, как же так…

   Боёк молотка громко тюкнул о дощатый пол, и все повернулись к Шиме.

   * * *

   Клюй умер. Точнее, его убили.

   Тело нашли между городским пляжем и Клубом юных моряков: на прогнившем деревянном мостике, ведущем к воспоминанию о пирсе, шести илистым столбикам. Клуб, на памяти Вадика, уже несколько лет не работал (одинокий кораблик с одиноким сторожем), пляж не сильно привлекал горожан даже летом (недалеко имелось два более удобных и чистых водоёма), а речной берег прятался от дороги за полосой высокого кустарника; на мёртвого школьника наткнулись местные алкаши. Труп не успел остыть.

   Утром Олег Клюй ушёл в школу (семья Клюев жила в трёх домах от Клуба юных моряков, и Олег часто срезал путь вдоль реки), а в одиннадцать часов над его телом уже сидел хмурый судмедэксперт.

   Мальчика задушили.

   Это попало в газеты, криминальную сводку.

   Телеканал показал притоптанный пятачок земли слева от тропинки, которой Клюй ходил в школу; огрызок пирса был где-то рядом, возможно, за золотисто-коричневым хрупким частоколом рогоза. Что-то невнятно пробормотал в камеру краснолицый субъект, нашедший труп, рядом покачивался его собутыльник. Дали комментарий из Следственного комитета. Директор школы рассказала о семье убитого: контактная, ответственная (про то, что Клюй-старший приходил на собрания подшофе, директор умолчала), отметила, что Олег был очень общительным мальчиком и всегда откликался на просьбы классного руководителя. Директор сидела в своём кабинете в тёмно-зелёном платье, которое надевала в прошлом году на выпускной вечер, сложная причёска стоила половины месячного оклада.

   Олег был единственным ребёнком в семье, его похоронили в пятницу.

   О чём телевизор и газеты умолчали, так это о том, что мальчику отрезали уши и кусок щеки.

   Но, разумеется, об этом вскоре шептался весь класс.

   * * *

   За два месяца в обычной школе Вадик успел возненавидеть всё, что любил до этого. Физику, которую учил в «Своих» с первого класса — не по учебникам, нет, на занятиях они спрашивали о всяких интересных вещах, водопроводных кранах, микроволновках, сообщающихся сосудах, гравитации, и учителя объясняли, как они работают. Историю, с которой шесть лет назад познакомился на примере рыцарей и принцесс. Химию. Математику… Абсолютно всё. Учёба перестала быть клёвой. У него не было выбора: шитьё или шахматы, русский или английский, театр или арт. В этом заключался ужасный перевёртыш: вместо доброго лица «старшего брата» у школы была морда Шимы, озлобленная и наглая. И всякая вера в себя сжималась и гасла, когда в коридоре тебя поджидала зубастая детоловка.

   * * *

   Вадик нёсся по узкой, горбатой улочке, мало что замечая на пути. Мимо деревянных заборов, за которыми теснились одноэтажные дома с занавешенными окнами и покосившимися телеантеннами. Мимо лая собак, шипения котов, калиток и канав, в которых лежали гнилые листья. Распахнутая куртка, сжатые кулаки, кривящийся рот.

   — Суки… суки… суки… — отплёвывался Вадик.

   Сердце сжималось от страха.

   Впереди был железнодорожный переезд, за ним гаражи с автомастерскими, стоянка, кладбище… Вадик сглотнул густую слюну, лёгкие горели огнём. Мысль о кладбище парализовала мозг. Только не туда, не туда… но какой выбор? Свернуть на пути?

   Его догоняли. Подкараулили у библиотеки и теперь догоняли.

   Дома закончились. По рельсам громыхал состав: серые цистерны и бурые хопперы. Вадик заметался у переезда, кинулся направо и стал карабкаться по металлической тоннельной лестнице, едва не врезавшись головой в предохранительную дугу.

   Он взлетел — нет, не в небо, как ему хотелось — на переходной мостик, притороченный к трубе отопления. Трубопровод переползал через колею огромной, изогнутой гусеницей.

   Вадик обернулся и увидел, как шатается защитная оболочка лестницы.

   — Попался, ушастый! — заглушая стук колёс, громыхнул снизу голос Шимы.

   Вадик побежал по решётчатому полу, под ногами мелькнула последняя цистерна —

   осталась только труба с застывшим жиром теплоизоляции. Ширина мостика уступала высоте перил. Вадик добежал до площадки обслуживания каких-то титанических вентилей и обречённо вцепился в ограждение: и правда, попался. Тупик. О лестнице напоминали нашлёпки сварки.

   Клочковатую траву и площадку разделяло расстояние в две сломанные ноги. Вадик забился в угол, под металлическую рамку стенда, увешанного соплями засохшего клея и клочками бумаги.

   По мостику шагали его мучители. Первым шёл Шима, за ним Араужо, последним плёлся Косарёв, под глазом которого чернел свежий синяк. Жалости к однокласснику Вадик не испытал.

   Шима ступил на площадку, подождал Косарёва, взял его за бицепс и толкнул к Вадику.

   — Устрой Рябине «собачий кайф».

   — Иди ты… — процедил сквозь зубы Косарёв.

   Шима только усмехнулся.

   — Размяк, Косарь, да? Мало тебе одного прожектора.

   — Так коньки можно откинуть. Я слышал.

   — От кого? От мамочки своей, которая зелёнку в медпункте ворует? Не хочешь на Рябине, проверим на тебе.

   Косарёв подступил, не осмеливаясь посмотреть на Вадика.

   — Приседай! Живо! — крикнул Араужо.

   Вадик присел, раз, второй, третий…

   — Глубже дыши!

   Притворяться было глупо — ещё больше разозлятся, заставят. Вадик приседал, часто дыша, пока не закружилась голова, а Шима не приказал подняться.

   — Воздуха набрал! Не выдыхай! Косарь, дави!

   Косарёв с силой надавил на грудную клетку в районе «солнышка». Спина Вадика впечаталась в стенд. Он услышал знакомый звук «дзи-и-инь», как тогда, когда Клюй смачно треснул его по ушам, и из глазниц брызнула чернота.

   Он помнил, что вот стоит спиной к стенду, а в следующую секунду открывает глаза и лежит на боку на рифлёных листах, и где-то за ограждением шумят тополя…

   Сколько он был в отключке?

   Ныли рёбра. Перед глазами плавали снежные хлопья, таяли на сетчатке. Вадика немного мутило, но в целом чувство было опьяняющим — к такому легко привыкнуть. Подсесть.

   — Ну что, кайфанул, ушастый? — рядом присел Шима. — Не бесплатно, сам понимаешь.

   Вадик закрыл глаза. Араужо пнул его в копчик.

   — Ты тут глазки не закрывай. Разговор к тебе имеется. — Шима сунул между зубов коричневый бычок и подкурил от одноразовой зажигалки. — За Клюя базарить будем.

   Вадик хотел было спросить, что Шима имеет в виду, но… он знал. Сам ведь думал об этом.

   Тёмно-бурая борозда на шее Клюя. Отрезанные уши. Вырезанное на щеке… «родимое пятно». Ну, и кто теперь уродец?.. Но — как? Кто? Мысли против воли возвращались к Талишко, к его комиксам, в которых погибают мучители Вадика (и Талишко, и Мозоля, и Богомолова, если на то пошло)…

   — Ничего не хочешь сказать?

   Сказать им, что Талишко в тот день тоже не было в школе? (Талишко принёс справку, но выглядел слишком возбуждённым смертью одноклассника… а разве другие, сам он, нет?) Сказать, что если они не оставят его в покое, то друг явится и за их ушами?

   Во взгляде Араужо читалась тревога. Они думают, что он…

   Вадик открыл рот, но Шима дёрнул головой вправо, вслушиваясь. Затем встал и повернулся лицом к мостику над трубой.

   — Кто там шарится?!

   — Свои. — Вадику не было видно, кто говорит — он по-прежнему лежал на боку. — Да только не всем.

   Голос был знакомым, успокаивающим. Вадик сел на задницу. Над решётчатым полом показалась голова мужчины с молочным глазом.

   — Вы смотрите, — сказал Шима. — Одноглазый батя Рябины за нами следил.

   Мужчина вырос над перилами. На нём был всё тот же коричневый плащ, тёмные брюки и туфли со сбитыми носами. Правая рука в кармане, левая — на облезлом металлическом бортике. Мужчина не брился несколько дней. Белое глазное яблоко главенствовало на лице, притягивало взгляды.

   — Это не его отец, — сказал Косарёв.

   — Что? — не понял Шима.

   — Это не его отец. Я видел отца Рябины, это не он.

   — Какого… — Шима обернулся к Вадику. — Кто это?

   Вадик затряс головой. Не мог выдавить из себя простого «не знаю». Как и Шима, он видел мужчину второй раз. Но когда тебе плохо, то принимаешь любую помощь. Любую поддержку. От кого угодно. Даже от незнакомого человека, который понимает тебя и готов защитить.

   Шима повернулся к мужчине с молочным глазом и визгливо закричал:

   — Да кто ты, мать твою, такой?!

   — Не такой, как вы, — сказал тот, и шагнул на мостик.

   Шима квакнул. Незнакомец сделал ещё один маленький шажок.

   — Я думал, что когда-нибудь они остановятся. Устанут, одумаются, или случится что-то ещё. — Мужчина достал правую руку из глубокого кармана плаща. — И оказался прав. Случилось что-то ещё. Вот это, — он ткнул пальцем в затянутый бельмом глаз; он что-то сжимал в ладони, но Вадика отвлекал глаз, который продавился под напором пальца. — Когда сносишь оскорбления, плевки, зуботычины, даже удар по лицу… железной трубой, — это не прекратиться никогда. Не в твоей голове.

   Вадик смотрел на неподвижное лицо, в спокойствие которого не верилось. В первую очередь, из-за удавки в руке мужчины. Тонкий шнур непринуждённо болтался петлёй, словно чётки, с которых сползли бусинки. Мужчина поскрёб ногтями бритый затылок.

   — Не в твоей голове, — повторил он, и зрячий глаз гневно потемнел.

   Араужо выглядел нездоровым: серый воск лица, капли пота на лбу и верхней губе.

   — Это… это он… убил Клюя.

   «Прикол, — скользнуло в голове Вадика. — Тугодум, а допёр раньше всех».

   Шима скосил глаза на Араужо, будто тот назвал мужчину огнедышащим демоном. Косарёв качнулся, привалился к ограде и закрыл лицо ладонями.

   Мужчина с молочным глазом добрался до середины мостика.

   — В страдании у ребёнка нет надежды, — сказал он, — рассудок не протягивает ему руку помощи, в тяжкую минуту ему не за что ухватиться, кроме самого горя[3].

   Вадик смотрел, открыв рот: он что, кого-то цитирует? На какое-то время слова мужчины затмили происходящее, сделали его размывчатым и малопонятным. Один раз мужчина с молочным глазом уже являлся из пустоты, чтобы спасти Вадика, сказать правильные слова, а потом уйти.

   И вот теперь он снова стоит перед ним. Но смотрит не на него — на его врагов.

   Глаза Шимы, глаза хищника, упёрлись в незнакомца. Веки напряглись и словно огрубели. Но когда Шима разлепил плотно сжатые губы, из голоса исчезла былая уверенность:

   — Значит, ты, — сказал он, сжимая кулаки и двигаясь на мужчину. — Да я тебя, урод, за Клюя в говно размажу…

   Или Вадику показался испуг Шимы — и тот по-прежнему получал удовольствие от собственной ярости и предвкушения схватки? У Шимы был «короткий запал» — в гневе он вспыхивал моментально.

   Крепыш остановился у стыка площадки и мостика. Было видно, как на плечах и шее напряглись мускулы. Он выпрямился, сделал лёгкое движение в направлении мужчины с молочным глазом, а потом рванул. Мостик гулко завибрировал.

   Мужчина удивил Вадика (и, наверняка, Шиму). Он позволил Шиме приблизиться на расстояние удара, а потом молниеносно присел и ткнул ему в пах прямыми пальцами (под которыми болталась верёвочная петля), точно какой-нибудь китайский монах. Шима врезался в руку противника, выплюнул из лёгких весь воздух и потянулся к травмированному хозяйству, но мужчина уже сжимал и крутил его яички. Вадик сжался, будто истязали его. Шима заскулил, голова задёргалась на сдувшейся шее, ладони заколотили по руке мужчины, бессильно, по-бабьи. Мужчина дёрнул на себя, словно хотел оторвать хозяйство Шимы — и Шима завопил.

   Мужчина с молочным глазом разжал пальцы, поднялся и отступил на шаг.

   Шима корчился от боли на холодной решётке. Под трубу влетел пассажирский состав, и Вадик подумал, какую картину разглядел на мостике машинист?

   — Когда видишь, во что превратился твой враг, после удара в кадык или макаронину… через десять, пятнадцать лет после школы… — мужчина запнулся, рот свело беглой судорогой. — Школа высасывает таких, как вы, до дна. Сначала даёт силы, власть, а потом забирает с процентами… Но как увидеть это в двенадцать лет, как заглянуть в будущее и увидеть, что твой школьный кошмар сторожит парочку вонючих гаражей, пьёт в ржавом «жуке» и способен поднять руку лишь на толстожопую жену? Он почти благодарен тебе, когда ты сдавливаешь его глотку… бр-р-р… это как задавить жабу.

   Шима отползал. Отталкивался каблуками, помогая правой рукой; левая рука прикрывала ракушкой гениталии. Его лицо было обращено к площадке: вздёрнутые брови, испуганные больные глаза дворового пса.

   — У вас ничего нет кроме слюны и тупых клыков. — Мужчина с молочным глазом медленно наступал.

   — Мама… мамочка… — Араужо рухнул на корточки, словно у него вынули колени. Его рот продолжал открываться и закрываться, но из горла выходило лишь придушенное гуканье.

   Мужчина склонился и заглянул Шиме в лицо. Было не похоже, что боль откроет у Шимы второе дыхание, но тот зашипел и ударил врага в глаза «вилкой» из пальцев. Тут же одёрнул руку, тряся ладонью. Мужчина моргнул — и всё.

   Потом распрямился и опустил каблук на ступню Шимы. Под мягким носом кроссовка хрустнуло. И сразу — ударил по подъёму стопы, в неприкрытые мышцами кости.

   Шима взвыл и пополз на спине. Водянистое небо провисало к его бледному лицу. Шима перевернулся на живот.

   Приоткрытый рот мужчины дрожал:

   — Но ещё хуже, когда тот, кто испоганил твоё детство, не узнаёт тебя. Он отмылся и сменил конуру, он смотрит на тебя и улыбается, он спешит по своим делам, он не помнит. Не помнит даже этого! — Мужчина снова ткнул в белый глаз. — Они не хотят отвечать за то, что сделали. Они не верят в прошлое. — Его лицо покраснело, на лбу и шее проступили тёмные вены, почти как в финальной сцене ужастика о сканнерах, после которого Вадика долго мучали кошмары. — Но он… они… должны ответить! И чем раньше, тем лучше!

   Шима добрался до площадки. Он уже не скулил, выпученные глаза пялились в рифлёный настил.

   Вадик обхватил колени, в голове пробудилось смутное воспоминание.

   В «Своих» ходили слухи о «защитниках» — невидимках в отличие от «старших братьев». О «защитниках» он впервые услышал в библиотеке, единственном месте, где существовали правила: в просторное светлое помещение пускали без личных вещей. Мальчик с голубыми глазами и вздёрнутым поросячьим носом сказал, что директор нанял «защитников», чтобы учеников не обижали за пределами школы; дворовая шпана пыталась отобрать у мальчика карманные деньги, и тогда появился худой человек в пальто с некрасивым шрамом на виске, он прогнал хулиганов и провёл его до дома. Голубоглазый мальчик был благодарен «защитнику», но… мужчина со шрамом испугал его.

   Вадик зажмурился. Даже если и так… Он ведь перевёлся в другую…

   Он представил одинокие фигуры на улицах города, длинные тени под окнами опекаемых, обращённые в прошлое глаза, тонкие, ловкие руки, которые ищут справедливости — нет, мести; он задохнулся этими образами, подумал: «Не стану ли я таким?».

   — Не будет с вас толку, — сказал мужчина с молочным глазом, а потом посмотрел на Вадика: — Спасибо что позвал меня. Своей болью, страхом. Мне это было нужно.

   Шима неуклюже поднялся на ноги, шатнулся в сторону и попытался перекинуть через ограду ногу, но в неё вцепился Косарёв и потянул Шиму на себя. Они упали на металлический настил.

   Мужчина прищурился здоровым глазом, сунул левую руку в карман, достал широкую стамеску и побежал.

   Загадка с подвохом.

   Кто остался на трубе?
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Британская территория на севере Суматры

   Залив «Красный шрам»

   1889 год

   Возвращаясь домой с прогулки, Вильям Деминг заметил бегущего к нему слугу. Парень был из местных, мелкий, тощий и шустрый, как тропический муравей. Обычно учтивый до смущения, он выглядел настолько встревоженным, что его движения показались Джону непозволительно дерзкими, и даже заносчивыми.

   — Что такое, Куват? — спросил Джон, присматриваясь к слуге.

   — Миссе Вили, ваша жена… он там, он… он очень кричать…

   — Моя жена? — удивился Вильям, — ты уверен, Куват? Я видел её каких-то полчаса назад, и с ней всё было в порядке.

   — Да, да, миссер Вили, торопись, — продолжал раскрасневшийся слуга, — очень торопись. Жена очень кричать… очень плохо кричать.

   Вильям недовольно хмыкнул и направился к дому. Слуга суетливо побежал вперёд, то и дело останавливаясь, и делая знаки руками, чтобы хозяин поторопился. Вильяму это не понравилось, и он принялся старательно вымерял каждое движение своей привычной походки — слугам нельзя воображать, будто они могут повлиять на его поведение.

   Дом находился недалеко от принадлежавших Вильяму чайных плантаций, с задней части к нему подходил склон гигантского холма, сплошь поросший густыми, галдящими на все лады джунглями. Толстые трёхметровые сваи, защищали строение от вездесущих муравьёв, многоножек и жуткого вида пиявок, которые в сезон дождей вели самым неподобающим образом. Сами сваи, толстые, основательные, были расписаны замысловатыми узорами и пропитаны специальным составом от термитов. Даже вездесущая плесень обходила их стороной. В помещения наверху вела лестница. Слуга подбежал к ней, заскочил на первую ступень, и сразу же спрыгнул, испуганно глядя на хозяина. Вверху ему находиться не дозволялось. Только один человек из местных имел на это право — смотритель их дома по имени Сапарман Харта.

   Вильям пренебрежительно покосился на слугу.

   — Что-то я ничего не слышу, — произнёс он.

   — Миссе Вили… я слушать, я не врать. Страшный, очень страшный кричать ваш жена.

   Неодобрительно покачав головой, Вильям начал подниматься по лестнице. Ступени заскрипели под его влажными ботинками. Порыв ветра принес с моря запах гниющих «морских змей», выброшенных на берег вчерашним штормом. Он зашел в прихожую, переобулся и позвал жену:

   — Мэри? — прислушался, — Мэри, как у тебя дела, с тобой всё в порядке?

   Мэри не ответила. Что-то скрипнуло за дверью в её спальню, и протяжно вздохнуло — тяжело и низко, точно простонало. Вильям взялся за ручку двери и почуял знакомый плотный запах, исходящий из спальни, запах сырого мяса, сердце его заколотилось, ладонь стала скользкой, во рту пересохло. Он вошел.

   Его жена лежала на кровати под пышным белым одеялом, лицо её было повернуто в сторону окна, волосы всклокочены, блестят, и слиплись в пучки, между которыми белеет кожа.

   — Мэри? — не своим голосом произнёс Вильям. — Мэри, с тобой всё в порядке?

   Она снова не ответила. Тогда он поймал себя на том, что присматривается к одеялу — шевелится ли оно так, как должно шевелиться, когда человек под ним дышит.

   — Мэри… ты спишь? Куват сказал, что ты кричала… Мэри?

   Он подошел ближе, дотронулся до её плеча и осторожно потянул на себя. Мэри повернулась — лицо её было бледным, глаза блестели какой-то страшной, безжизненной пустотой. Кровь ударила в лицо Вильяма — он рванул с неё покрывало и отшатнулся, немея от того, что перед ним открылось. Стал пятиться, спотыкаясь, задыхаясь застрявшим в животе криком, зацепился ногой за ночной горшок и оказался на полу. Взгляд его коснулся потолка. Сверху на него смотрел Сапармат Харта. Его губы расползались в насмешливой улыбке, а в окровавленных маслянистых руках его… были куски Мэри.

   Малайзия

   Город Куала-Лумпур

   Наши дни

   Колёсики чемодана катились по неровному тротуару, отстукивая секунды до заветной кровати. Мимо Лёнчика проплывали, словно в тумане, тёмные, спящие улицы, лотки с накрытыми плёнкой фруктами, раздавленные пакетики от сока и окурки, разбросанные вдоль обочины. Позади устало брела Маша, везла их второй чемодан. Им обоим казалось, что дорога от автобусной остановки будет тянуться бесконечно, будто она плывет в какой-то непроглядной далёкой мгле за границами знакомого мира. Устало передвигая ноги, Лёнчик мысленно перебирал дела, которые отделяли его в этот момент от заветного сна, от мягкой кровати и свежего пышного одеяла, в которое можно было зарыться, как в берлогу. Что там впереди… проходная, привет-пока хозяину квартиры (его имя, какое-то необычное, снова вывалилось у него из памяти), затем вещи в комнату, душ… и всё. Всё — спать! Остальное пусть катится к черту. Лёнчик осторожно прислушался к животу, не хочется ли есть. Лучше бы не хотелось. Завтра будет новый день, новое утро, тёплое и светлое, и кристальная ясность в голове, и страсть к приключениям, которой он отдался. А сейчас — кровать, только кровать, и сон.

   Они дошли до ворот многоэтажного жилого комплекса: две его высокие башни представлялись бастионами гигантского замка, окруженного неприступными стенами и рвом. На проходной охранники прощебетали что-то приветственное и улыбнулись во все зубы. Дальше небольшой и уютный садик, мрачный пустой бассейн, прохладный подъезд, лифт, этаж с длинным прямым коридором и утопленные в шершавые бетонные стены клетки с обувью.

   Они нашли табличку с номером «317» и, согласно инструкциям хозяина, вынули из-под желтой левой сандалии ключ. Точнее три ключа в связке, в два часа ночи, они ждали их всё это время.

   Выйдя из душа с полотенцем на голове, Лёнчик заметил Машин взгляд и обращенную к нему озорную улыбку. «И откуда у неё столько энергии, — с сожалением подумал он, — два дня, считай, не спали, и охота ей». Впрочем, дело было не в этом, что ему не хотелось того, на что намекал её взгляд, а в том, что во время их долгой пересадки в славном городе Стамбуле, он, кажется, простудил себе очень ответственное в мужских делах место. Теперь оно свербело и чесалось, словно там завелась ржавчина. Когда он рассказал об этом Маше, она немного расстроилась, и посоветовала ему пить больше воды и чаще ходить по нужде.

   С утра и всё последующее время Лёнчик так и поступал: пил воду и таскался по разбросанным по городу забегаловкам с просьбами об удовлетворении своей малой, но болезненно нестерпимой нужды: то к китайцам зайдёт в лавку, то к индусам. Иногда он отставал от Маши, напрягая все свои силы, чтобы на ходу побороть резкие, но явно ложные позывы, и в такие моменты его походка приобретала странные очертания, словно ноги его росли в разные стороны. Всё это очень утомляло Лёнчика, и к вечеру он уже едва мог затащиться в комнату, и устало падал в кровать, как мешок старого цемента.

   Прошло два дня.

   — А тебе не кажется странным, — спросила Маша, — что мы до сих пор так и увидели Розу. Он нас боится, что ли?

   — Как-то не задумывался, — ответил Лёнчик, продолжая ковыряться с неподатливой кожурой лангана.

   — Мы здесь уже вторую неделю, странно.

   — У них же Рамадан, может поэтому…

   — А какая связь?

   — Ну, — отозвался Лёнчик, — им надо есть до восхода и после заката, вот он и встаёт в пять, ложится, наверное, тоже поздно, на голодный желудок спится плохо.

   — А днём? — Маша отрезала дольку папайи.

   — Днём он работает, чего ему здесь делать? Вечером у них молитва, он же сказал, что это… ну, что он заморачивается всеми этими мусульманскими делами. Вот и нет его.

   — Да, — пережёвывая папайю, согласилась Маша, — всё равно странно. Мне кажется, нам было бы интересно с ним пообщаться.

   — О чем?

   — Ну… может он сходить куда посоветует.

   — Мы вроде и сами знаем.

   — Так он всё же местный…

   — У местных всё по-другому. Их, вон, концерты интересуют, ты же не пойдёшь на концерт какой-нибудь местной рок-звезды?

   — Нет, — согласилась Маша.

   На столе перед ними лежали фрукты, они завтракали одними только фруктами. Небольшой рынок был в ста метрах по дороге за выходом с проходной того жилого комплекса, где они сняли у Розы комнату, и на том рынке они покупали всё, что там имелось, почти всё, за исключением дурианов. Эти вонючки лежали отдельно, в сторонке от других прилавков, ими торговали из багажника старенькой, прижатой к обочине Тойоты.

   При этом, такой фруктовый завтрак Лёнчика и Маши сильно отличался от того, чем питался хозяин квартиры. По утрам они замечали его посуду — глубокие лохани недоеденного риса с затхлой серой субстанцией, походившей на прессованный ил. Этим питался Роза — хозяин квартиры и, судя по тому, что еда оставалась, делал он это без особого аппетита. При встрече Маша собиралась предложить ему сладкий, сочный арбуз, наполненный свежей прохладной влагой до самых корок. «Арбузный сок похож на кровь, — мелькнула у Лёнчика странная мысль, — Но почему кровь?» Он сам себе удивился и начал стягивать ножом тугую кожуру с похожего на небольшой солнечный кабачок манго.

   Ночью, уже в который раз, Лёнчику не давал спать его мочевой пузырь. Лёнчик просыпался и, рассыпая по дороге тихие проклятия, покорно брёл в туалет. Их комната была устроена таким образом, что для прохода туда не требовалось выходить в коридор. Ванная находилась в смежной комнате. Это было помещение с туалетом, душем и раковиной. Одной стеной оно касалось центральной вентиляционной шахты — просторной полости внутри многоэтажного дома, куда запросто мог пролезть не только человек, но и целый грузовой лифт. Эта центральная шахта служила жильцам вытяжкой, начиналась от основания дома и не имела крыши. Из их квартиры в неё выходило внутреннее окно кухни, вентиляционные решетки и окно душевой кабинки. Заглядывать в неё было неинтересно — между серыми засаленными стёклами множества других квартир медленно тянулась к небу вязкая, наполненная бытовыми запахами духота. Иногда она заплывала в квартиру, чтобы влажным шепотом поведать бытовые секреты соседей: кто-то мылся мятным шампунем, у кого-то под рыбой подгорело масло, кто-то просто курил.

   Закончив с делами, Лёнчик устало посмотрел в окно вентиляционной шахты: всё по-прежнему — всюду пыль с полосами от ночного дождя. На противоположной стороне шахты размещалось окно их кухни, Лёнчик скользнул по нему взглядом и заметил за ним какое-то движение. И сразу же услышал звяканье столовых приборов и стук посуды. Роза, не иначе. Лёнчик затаил дыхание, ему послышался собственный пульс. Черные тени ползали по стенам. Роза готовил еду. Мелькнули его тёмные руки, сверкнули ногти, в миску посыпался рис, из высокой бутылки хлынул соус, и вдруг он замер на секунду. Затем открыл холодильник, достал с нижней полки большой тёмный свёрток, и принялся его разворачивать.

   Лёнчик приподнялся на цыпочках, чтобы лучше разглядеть, но видны были только руки и верхний край бурой упаковки — не то бумага, не то плёнка. Затем из неё показалось что-то волосатое на очищенный, разлохмаченный кокос. Роза поднял его над упаковкой, держа обеими руками, после чего сверху на это непонятное что-то опустилась третья… Лёнчик отшатнулся от окна, побледнел и попятился, зажмурился, но перед глазами продолжала шевелиться, ворочаться и пульсировать эта… конечность. За раздавшимся затем из окна скрежетом и чавканьем Лёнчику почудилось, как она рвёт и вгрызается в мякоть того лохматого чего-то, освобождённого от бурой упаковки. Он сделал глубокий вдох, выдох, и снова направился к окну, осторожно приподнялся и отскочил, словно ошпаренный, увидев, что Роза тоже выглядывает в шахту.

   До утра он не мог заснуть, беспокойство ворочалось в нём, словно змея в тесной банке — видел его Роза или нет? Положительный ответ тянул за собой такую длинную и тяжелую цепь других вопросов, что от гудящего стука её звеньев Лёнчика бросало то в жар, то в холод.

   За три дня до обратного вылета Маша объявила:

   — Во, прикинь, договорилась с ним сегодня вместе поужинать.

   — С кем? — осторожно поинтересовался Лёнчик.

   — С Розой, — сказала Маша. Роза Сапутра — так звали их хозяина, у которого они сняли комнату. — Лё, ты какой-то бледный, опять прихватило, бедняжка… а я думала уже прошло. На вечер были планы… ну…

   — На вечер?

   — Да, после Розы.

   — Так он же дома будет.

   — Фух, — улыбнулась Маша, — подумаешь.

   Лёнчик облизал губы. Конечно, он не стал рассказывать ей о том, что видел ночью, оставил это при себе. К тому же, со временем он списал всё на явившийся ему во сне кошмар. Видел, или приснилось, попробуй разбери теперь. Правда, желания встречаться с Розой у него после этого пропало, и он втайне надеялся, что они с Машей так и уедут ни разу с ним не повстречавшись.

   К вечеру его тревога усилилась. Они купили арбуз, огромный, тяжелый и чертовски сочный. Он сам с хрустом разваливался под ножом. Маша положила дольки на тарелки и, прислушиваясь к звукам за входной дверью, они стали поджидать Розу. Лёнчик вдруг подумал, что ни разу не слышал, как Роза звенит ключами, когда входит, или когда уходит, а ведь за дверью еще есть решетка, она закрывает небольшой тамбур с полками для обуви. У той решетки тоже замок, причем такой неудобный, висячий, запирать его надо, просовывая руки сквозь прутья, изгибая их так, что, бывает, и ключ вываливается, и падает, и звенит всей связкой, ударяясь о бетонный пол. Но в этот раз он услышал характерный стальной скрежет, как наждачной бумагой по нервам, щелчок замка, стук ботинок. Роза вошел в дом. Он оказался небольшого роста, коренастый, широкоплечий, с черными волосами, уложенными в пышную ровную прическу. Под ней блестел от пота широкий лоб, на глазах чернели очки, Роза улыбался, демонстрируя прекрасные белые зубы. Он был одет в лёгкую светлую рубашку и темно-серые брюки с черным поясом, на котором львиной головой сверкала выпуклая золотая бляха.

   — Хай, — произнёс Роза по-английски.

   — Хеллоу, — отозвалась Маша.

   — Извините, что быть так поздно, — продолжил Роза, — я сделать исключение для сегодня, не пошел на молитву, как обычно. Очень рад вас увидеть.

   — Мы тоже, — ответила Маша. — Вот, купили арбуз, хотели пива, но не нашли.

   Роза отказался от арбуза. До захода солнца ему нельзя было есть, а солнце только клонилось к закату. Небоскрёбы отливали горячим металлом, город светился в розовой дымке, и на полу в прихожей лежали прямоугольные оранжевые пятна. Едва заметно они ползли от стены с лианами проводов под телевизором к разомлевшему от зноя дивану, что стоял напротив, расвалив свою черную кожаную мякоть.

   Познакомившись с Розой, они принялись говорить о том, чего еще интересного можно посмотреть в городе, да и вообще в стране, затем перешли к обсуждению климата, кто как живёт и чем занимается. За полчаса общения им стало казаться, что они старые друзья. Пару раз удачно пошутили, весело посмеялись. Лёнчик спросил, почему Роза до сих пор в черных очках, ведь уже достаточно темно, им даже пришлось включить свет, а он всё равно не снимает. На это Роза загадочно улыбнулся, подошел с арбузом к окну и, проводив за горизонт последнюю искорку солнца, вгрызся в него так, что аж брызги полетели. Маша добродушно ухмыльнулась.

   — Я стараться быть правильный муслим, — сообщил Роза, разделываясь с арбузом. — С тех пор, как Датори Банданг первый раз прийти из Масакара в Банда Ачех, чтобы поведать королю Гова о красоте Аллах, и тот стать после этого первый султан Маджапахит, а Сулейман Али назвать его султан Муххамад, с тех пор прошло много времени, недавно я многое понял и для себя решил, что должен изменять себя в лучшее. Ходить в мечеть и молиться великий Аллах, творец всего сущего, добра и зла, попечитель и хранитель всякой вещи. — Последние слова Роза произнёс едва разборчивой скороговоркой, после чего его улыбка померкла. Он нахмурился и покачал головой, словно сожалея о чем-то. — Раньше я вести себя плохо, очень плохо. Теперь я стараться быть лучше, но это быть тяжело, очень непросто.

   Маша с Лёнчиком насторожено переглянулись. Маша вопросительно подняла брови, а Лёнчик вымученно улыбнулся, ему опять сделалось не по себе. Перед глазами поднялись, словно вылупляясь из сонной темноты, руки, что он видел той ночью. Ему захотелось схватить Машу за руку и убежать прочь из этого места, черт с ними с деньгами, вещами и документами. Прочь! Ведь «лучше» — понятие относительное, и прожжённый убийца может стать лучше, если, к примеру, перестанет материться, или если после каждой «мокрухи» вздумает посещать церковь, ставить там свечки святым и молиться во спасение своей души и душ грешников, собственноручно им убиенных. Став таким образом безусловно лучше, он всё равно будет убийцей.

   — Буду с вами откровенен, меня зовут не Роза и второе моё имя не Сапутра, — он положил арбузную корку на подлокотник дивана, — у меня было много разных имён, но моё настоящее имя — Ханту Райа, и я жить здесь давно, еще до ислам. Я очень сильный и могу делать разные страшные вещи. Раньше я не знал, не понимал, где добро, а где зло, что угодно Аллаху, а что — нет. Праведные молитвы указали мне верный путь и теперь я понимаю, насколько прежние мои дела быть ужасные. Теперь я всё понимаю, стараюсь быть правильный муслим, соблюдать Коран, ходить на проповедь, и правильно жить в Рамадан.

   Блаженная улыбка слетела с губ Розы, они словно высохли:

   — Но иногда моя природа берёт верх. Не беспокойтесь, я не пригласить вас в мой дом, не разрешить жить, если бы не уметь всё исправлять. Теперь я умею владеть собой. Потому что я познать ислам и время. Время есть великая вещь. Самая великая из всех. Там я могу быть самим собой.

   Маша снова посмотрела на Лёнчика и, незаметно для Розы, покрутила указательным пальцем у виска. Роза повернулся к ней и спросил:

   — Что значит этот жест?

   Маша раскрыла рот в изумлении, лицо покраснело, взгляд остановился на Лёнчике в поисках спасения.

   — Это значит, — тихо произнёс Лёнчик, изо всех сил стараясь улыбнуться как можно приветливее, — что ты, мой друг, настоящий натс. Говоришь какой-то рабиш. Обманываешь нас без резона. И звучит это пугающе. Если это шутка, то плохая. Какой-то дикий булшит.

   — Нет, я не шучу, — Роза приблизился к ним, закрывая черной фигурой свет догорающего заката, — смотрите.

   Он остановился, расставил руки в стороны, его очки сами поползли вверх, точно это были веки. Нижняя челюсть упала, разрывая рот, из которого полезли многочисленные языки, почти каждый был похож на огромную присоску, какие бывают у мух. Маша закричала и схватила со стола нож. Лёнчик бросился к ней, и тоже схватил нож. Ему стало страшно за себя, за Машу, особенно за Машу, которую он сюда привёл. Они вжались в стену, бежать им было некуда. Роза стоял совсем рядом, раскрывая свой жуткий рот всё шире. Он уже не был похож на человека — это было жуткое существо, у которого от Розы оставалась лишь голова, да и та без нижней челюсти. Под ней щупальцами копошились разнообразные языки, одни как присоски, другие, как когтистые крюки, третьи с глазами, плававшими словно желтки в маслянисто-кровавой жидкой коже. Он надвинулся на туристов и, не обращая внимания на ножи, принялся рвать на них одежду, кожу, плоть, и ломать кости, затягивая языками куски их разодранных тел внутрь своего, кишащего языками рта, и там пережевывать.

   Разум Лёнчика растворился в нестерпимой боли, свет померк, звуки и запахи загустели и, слившись в непроглядную черную вату, заполнили собой всё. Последняя рана страдания кольнула резью под сердцем и погасла, когда тело погибло.

   — Да, я конечно шутить, — произнёс Роза, — неужто вы поверить?

   — Фух, — весело выдохнула Маша, — это, наверное, Рамадан на тебя так действовать, мы сегодня вечером видеть таксиста, у него тряслись руки, он сказал, что не ел весь день. Как так можно? На, съешь еще арбуз.

   Лёнчик снова оказался в нормальном мире, без боли и страха, и всё вокруг было прежним. Дрожащей рукой он дотянулся до бутылки с водой, наполнил стакан и выпил. У него началась икота. Он внимательно посмотрел на Розу, тот по-прежнему был в очках, белоснежно улыбался. Кожа у него замечательная, волосы отличные. Роза поймал на себе этот взгляд, и обратился к Лёнчику.

   — Ведь это бред, что я могу отменять прошлое. Разве мочь человек, — он сказал «человек» как-то особенно, с усилием, — жить в другой время, который идёт… — он замялся, подбирая нужное английское слово, и не найдя его, продолжил, — не параллель с настоящим? Нет, я такой не мочь. Пошутил. Давайте арбуз.

   Лёнчик, словно во сне, точно это был не он в своём теле, протянул ему дольку.

   — Пожалуй, нам пора, — произнёс он, кивая Маше, — у нас еще дела намечались.

   — Ах да, — она вскочила, — у нас были еще дела на вечер, спасибо, что нашел время с нами пообщаться, если хочешь, можешь доесть арбуз, или ты хочешь готовить свою Рамадан-еду?

   — Спасибо, — произнёс Роза, — было интересно с вами пообщаться, это было… — он задумчиво облизнулся, — вы мне очень понравились.

   — Ха-ха, — рассмеялась Маша, — ты тоже нам понравился. Было весело, спасибо.

   Через пару минут всё произошедшее стало казаться Лёнчику сном, как бывает, когда просыпаешься, и в первые минуты возвращения в явь, виденное до пробуждения кажется реальней самой реальности, потом оно мутнеет, тускнеет, распадается на волокна и уносится прочь, в забвение и пустоту, чтобы раствориться в ней без следа и навечно. Это действительно похоже не время, которое «не параллельно», то есть перпендикулярно, события происходят в нём, множество их проносится за какое-то крохотное мгновение, целая жизнь может уместиться в одну единственную крупинку, неизмеримо мелкую корпускулу реального времени, того самого, в котором мы все привыкли жить. Но ты пережил её, эту крупинку, впитал в себя её суть, пережил её по-настоящему, словно она была реальной, и воспоминания о ней, если сразу же не утонут, в памяти остаются надолго. А что такое жизнь, если не последовательность подобных воспоминаний, с которыми ты продолжаешь жить, и которые время от времени перебирашь? И разве так важно, настоящие они или выдуманные, случались ли они на самом деле или их принесла с собой та самая, неразличимая в реальности корпускула выдуманного, ненастоящего времени?

   Ханту Райа — имя, которым назвал себя Роза. Лёнчик полез в Интернет смотреть что это такое, и, пока Маша принимала душ, а сам Роза таращился на неё через центральную шахту из окна кухни, Лёнчик вычитал следующее:

   «Ханту Райа, дословный перевод — „великий призрак“ — самый опасный из всех малайских призраков. Обладает большой силой и способен принимать любую форму, может сделать своего хозяина богатым и причинить огромный вред его врагам, в том числе и убить. Кроме этого, способен вселяться в хозяина, чтобы заняться любовью с его женой. Сила призрака ограничена его постоянным жилищем, за пределами которого она быстро слабеет».

   — Я готова, — сказала Маша из ванной.

   — Минуту, — ответил Лёнчик, поднимаясь от ноутбука, — тоже схожу.

   Под душем он пытался настроить себя на романтический лад, но в голову лезло совсем другое. Покоя не давало то, что какой-то непонятный малайский призрак, пусть и самый великий из местных, может овладеть супругой своего повелителя. «А кем он решит овладеть, — размышлял Лёнчик, — если у него не окажется никакого повелителя? Кого тогда он станет делать богатым, и каких таких врагов будет убивать? И вообще, каким образом он вообще способен проворачивать подобные вещи? Прямо чертов джинн из бутылки».

   Капли воды скатывались по его лицу, от тела шел пар, окно вентиляционной шахты запотело. За ним, через шахту глубиной в семь этажей, готовил себе халяльную пищу великий призрак Ханту Райа. «Какой еще призрак? С чего это я взял, почему вдруг стал верить во все эти сказки? Да, этот кошмар выглядел реально, но разве не кажется он сейчас каким-нибудь дурацким наваждением? Маша ничего не помнит. Руки и ноги целы, всё нужное на месте. На всякий случай, надо быть осторожней эти два дня, — решил для себя Лёнчик, — держать ухо востро и поменьше лезть к этому Ханте, или как его там».

   Он вышел из душа совершенно не в том приподнятом настроении, с которым его надеялась увидеть Маша. Несмотря на все её усилия, он снова разочаровал её своей вялостью и отсутствием желания, она отвернулась к окну и с грустью посмотрела на мерцавшие у горизонта башни Петронас.

   Утром Маша начала капризничать. Долго валялась в постели, а затем потребовала сходить на рынок за фруктами. Лёнчик знал, чего она хочет, но не мог ничего поделать, у него снова разыгрался этот противный ржавый зуд. Кроме того, он слышал, как на кухне, несмотря на позднее для этого время, копошится с тарелками Роза. Возможно у него случилось какое-то окно в работе, или он просто опаздывал, но возился он долго, ходил, таскал какие-то пакеты, дёргал телевизор, и так часов до девяти.

   Лёнчик тоже тянул с уходом, не желая оставлять Машу с ним наедине. А та всё валялась на кровати, выстреливая в него то одной своей смуглой ножкой, то другой. В иных обстоятельствах Лёнчик не упустил бы случай, и непременно воспользовался бы таким её шаловливым настроением.

   — И проследи, чтобы кокос не выливали в пакетики, — уточнила Маша, — мне так не нравится. Мякоть тоже вкусная.

   Он выбрался из комнаты только после того, как услышал стук решетки, за которой обувь привычно пряталась от коридорных воришек. Тогда он оделся и вышел. Внимательно осмотрел коридор, прошелся до самого конца вдоль других квартир, заглядывая в их запертые обувные клетки, пробежался взглядом по углам, проверил выход к пожарной лестнице. Удостоверившись, что Роза нигде не прячется, Лёнчик спустился вниз на лифте, постоял у подъезда, присматриваясь к людям у бассейна и в саду, миновал охрану на проходной у ворот и устремился к торговцам фруктами. Купил всего, как обычно, развесил пакеты по загнутым крючками пальцам и отправился в обратный путь.

   На своём этаже он остановился у клетки и присмотрелся к замку. Уходя, он постарался запомнить его положение. Оно не изменилось, от сердца отлегло, но за дверью он услышал сопение и вздохи, по которым, словно лодочки по пенистым волнам, проносились страстные, и до ужаса знакомые стоны. Лёнчик прошел через гостиную, между черным диваном и телевизором от вентилятора у него в руках прошелестели пакеты, он сжал их крепче, приблизился к комнате и толкнул дверь. Увиденное там выходило за рамки возможного — под Машей на постели лежал он сам. Его тело, его голова, и его лицо, только не из зеркала, а как на фотографии, во всех подробностях и мелочах — цвет кожи, рост, глаза, пальцы, ногти, всё в точности — это был он, лично он — Лёнчик.

   Неожиданное удушье сковало шею, его ноги подкосились, и тело рухнуло на пол. Чернота расползлась перед глазами, и время остановилось.

   — И проследи, чтобы кокос не выливали в пакетики, — уточнила Маша, — мне так не нравится. Мякоть тоже вкусная.

   Лёнчик поднял перед собой руку, разглядывая пальцы. Подошел к зеркалу, сделал глубокий вдох и выдох. В кармане у него были деньги, он пересчитал. Он еще не ходил на рынок. Вдалеке звякнула клетка, это ушел Роза.

   — Ну, — произнесла Маша, — он ушел. Чего теперь ждёшь?

   Лёнчик вышел из комнаты проверить. Затем вернулся, молча расстегнул ремень, стянул с себя шорты, затем трусы и бросился к ней в постель. Сначала он был сверху, затем сбоку, сзади, а потом она оседлала его, положив на спину, в этот момент дверь открылась и в комнату вошел человек с пакетами в руках — Лёнчик.

   — А-а-а, — завизжала Маша, скатываясь на бок и заворачиваясь в одеяло.

   — Хочешь, — улыбнулся один Лёнчик другому, — я сделаю тебя богатым?

   Рейс UN 551

   Где-то над Бенгальским заливом

   Несколько дней спустя

   В самолёте, потягивая Скотч, Лёнчик рассеянно думал над тем, как можно отличить увиденное во сне от настоящего прошлого. В том случае, что ни то, ни другое не оставляет никаких вещественных доказательств, а только эмоции. «Впрочем, — решил он, — здесь я не совсем честен сам с собой, доказательства всё-таки есть. Конечно, я жив, здоров, и никаких сросшихся переломов или заштопанных шрамов у меня нет, но как же быть с этим?»

   Он осмотрелся, рядом с ним спала Маша, стюардесса то и дело заботливо поправляла на ней плед, а его шепотом спрашивала не принести ли еще чего выпить. Да, доказательства очевидны — он первый раз в жизни летит первым классом. Только один вопроса не дает покоя — насколько всё это реально?

   Он допил Скотч. Маша проснулась. Её глаза отливали чужим кровавым блеском.
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    Грешница

    Максим Кабир
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Сергей кончил и почти сразу же уснул. Таня, всё ещё ощущая внутри себя неудовлетворённое до конца пульсирование, села на кровати и спустила ноги на пол. Холодный линолеум неприятно обжёг босые пятки. Небольшой облезлой батареи не хватало, чтобы согреть просторную залу сталинки, и на чувствительной коже Тани выступили мурашки. Храп Сергея окончательно отрезвил Таню от слишком быстро закончившейся близости, а далеко не комнатная температура выветрила алкоголь. Зябко ёжась, она огляделась по сторонам. Единственным источником света был фонарь за окном, и его расплывшийся желток превращал комнату в больничную палату без единого признака уюта. Вся мебель — кровать да принесённый из кухни стул, причём кровать стоит не у стены, а в самом центре комнаты. В детстве Таня ни за что бы не уснула на такой кровати. Она всегда подбиралась к настенному ковру, что бы во сне рука не свесилась с постели, туда, где до неё могут добраться существа, обитающие под кроватью. И сейчас, в двадцать три года, она вряд ли сможет заснуть здесь без ста граммов. Но водку они выпили, Сергей захрапел, и теперь ей придётся свыкаться с этой квартиркой.

   Таня нащупала в темноте мужскую футболку и натянула на себя. Поискала ногами тапочки. Ступня врезалась в стул, и он едва не перевернулся со всем, что на нём стояло: пустой бутылкой из-под «Хортицы», тарелкой с поржавевшими яблоками, банкой с недоеденной килькой. Девушка успела подхватить накренившуюся бутылку и по собственной реакции убедилась, что трезва.

   И что же ей делать трезвой, одинокой и замёрзшей в этом доме?

   Сергей, конечно, соврал, что переехал сюда после смерти бабушки. Он вообще не жил здесь, иначе как объяснить отсутствие гардероба с его одеждой, компьютера с телевизором и вообще половины вещей, необходимых нормальному человеку? Таня догадалась, что с того дня, как бабушку вынесли отсюда ногами вперёд, квартира пустует, а Сергей использует её лишь для свиданий с девушками. Кровать для недолгого секса, и стул, чтобы поставить на нём водку — что ещё надо живущему у родителей двадцативосьмилетнему парню?

   С Сергеем она познакомилась на дискотеке полтора месяца назад. Всё, как обычно: танцы, коктейли, провожание домой. Она не планировала продолжать с ним отношения, но случилось непредвиденное: прямо у её подъезда Сереже позвонили из дома, сообщили, что бабушка умерла. Он не выглядел особо опечаленным, но Таня решила перезвонить через несколько дней и узнать, как он. С тех пор они встречались три раза в неделю. По большему счёту молча гуляли по улице: Сергей не отличался разговорчивостью. Когда похолодало, он пригласил её к себе. То есть, в квартиру покойной бабки. Несколько раз она пила с ним водку на этой кровати, а потом они трахались, захмелевшие, но всякий раз она уходила домой на ночь. Сегодня решила остаться, о чём немедленно пожалела: сталинка, зловещая и при дневном свете, в тусклом сиянии уличного фонаря, внушала ей натуральный страх.

   Решив, что уснуть ей всё равно не удастся, Таня встала с кровати и извлекла из-под стула тапочки. Пальцы, ткнувшись в облезлый мех домашней обуви, послали в мозг мысль, что в этих тапочках, наверное, шаркала по линолеуму бабка Сергея. Взгляд упал на бумажный квадратик, пришпиленный к голой стене: кто-то, вероятно всё та же отмучившаяся старушка, вырезал из газеты изображение Николая Чудотворца. Таня верила и в Бога, и в мистику, хотя жила совершенно приземлённой жизнью, в которой дискотеки, слабоалкоголка вперемешку с водкой, и вот такие козлы, как Серёжа, занимали больше места, чем мысли о религии. Но на швейной фабрике вместе с ней работало много свидетелей Иеговы[4], и они рассказывали о благе Господнем, и о том, что будет, если Господь отвернётся от человека. Судя по их словам, дьявол и ночью и днём ходит за грешниками, и считает их грехи. Щёлкает огромными костяными счётами и приговаривает: «Ага, Танечка выпила водочки! Ага, отдалась до брака Серёженьке! Одела тапочки покойницы!»

   И вот когда грехов наберётся достаточно, тогда дьявол доберётся до человека, и!..

   Таня не знала, что будет, когда это произойдёт, но точно знала, что Серёжина сталинка действует на неё удручающе и рождает в голове всякие бредовые идеи.

   В полумраке, под взором чёрно-белого Николая Чудотворца, Таня показалась самой себе грязной, перепачканной в тёмно-жёлтый фонарный лак. Захотелось принять душ, и смыть с себя не только дурные мысли, но и слипшуюся на складках живота сперму Сергея.

   Она вышла в коридор. Ванная находилась прямо по курсу, но до неё была ещё густая тьма, не разбавленная даже фонарём.

   Она бросила опасливый взгляд на Сергея, и он подбадривающее хрюкнул во сне. Сделав глубокий вдох, девушка пошла вперёд, рассекая собой неожиданно густой мрак. Шаг, второй, третий. Сейчас будет дверь в спальню, и выключатель за косяком. Она протянула руку, чтобы нажать на кнопку раньше, чем ноги донесут её до спальни. Но пальцы скользили по рыхлым обоям, до спальни было ещё далеко. Таня ускорила шаг, ей хотелось обернутся, посмотреть на мирно спящего Серёжу, убедится, что никто не преследует её, но она не обернулась, боясь убедится в

   обратном. Дверь в ванную белела перед ней, но не приближалась, коридор тянулся бесконечной кишкой. Таня автоматически сложила пальцы и перекрестилась. Слева возникла дверь в спальню, и девушка облегчённо скользнула внутрь, и клацнула выключателем. Из грязного плафона под потолком полился ровный свет. Таня почему-то подумала, что религия и электричество, это то, что стоит на пути существ из-под кровати, то, что мешает им выковырятся наружу и убить всех, кто есть в доме.

   Спальня Серёжиной бабушки была обжита не больше, чем зал. Диван с матрасом и пустой сервант, вот и вся меблировка. Из-под немытого стекла серванта смотрела иконка с Иисусом, но не было ни фарфоровых тарелочек, ни деревянных шкатулок с полудрагоценными камнями и пластмассовыми бусами, ни вышитых скатертей, ни мраморных слоников мал мала меньше. Короче, ничего того, что должно быть в квартире среднестатистической бабушки.

   «Неужели, всё уже вынесли, выбросили, продали?» — подумала Таня, которая хорошо относилась к пожилым людям, и очень скучала по своей умершей пять лет тому бабке. Танина бабушка готовила самые вкусные пироги на свете. Вряд ли бабушка Серёжи готовила ему такие, учитывая состояние квартиры, в которой она жила.

   Оставив свет включённым, девушка вернулась в коридор и в три шага достигла ванной. Свет здесь был очень ярким, успокаивающим. Запершись в ванной от внешних комнат, Таня будто бы совсем покинула сталинку, по крайней мере, на душе стало легко, и мысли пришли нормальные: про Сергея, про дальнейшие с ним отношения. Ведь она до сих пор не знала, как он к ней относится? С таких как Серёжа, всё надо тянуть щипцами. Про любовь, про брак. В одном она была уверенна: перед тем, как заселятся сюда, нужно купить мебель и пригласить священника.

   Сняв Серёжину футболку, она придирчиво рассмотрела себя в зеркале. От выпитой водки щёки её раскраснелись, губы припухли от поцелуев, причёска-каре растрепалась. Послав отражению воздушный поцелуй, она включила душ и тщательно промыла ванну. Здесь было чище, чем можно было бы представить, но она опасалась, что на чугунных стенках остались отпечатки пальцев покойной старухи.

   Стоя под душем, она натирала себя худощавым бруском земляничного мыла, и тихонько пела под нос:

   «Я тебя любя, искусаю в кровь, никаких следов на утро не отыщешь».

   Вода согревала и расслабляла, казалось, выветрившийся хмель вернулся и закружил голову.

   Дверь ванной ни с того ни с сего начала открываться, издавая при этом режущий ухо скрип. Недовольно сморщившись, Таня оторвалась от приятного занятия, чтобы вновь запереться. Она спустила одну ногу на пол и потянулась к ручке. Дверь к тому времени открылась на половину, и в проёме показался коридор, и зала в конце. Кровать стояла точно напротив ванной, и Таня увидела спящего Серёжу, и что-то тёмное, возвышающееся на его груди. Она решила, что это подушка, но тут что-то зашевелилось, и челюсть девушки невольно поползла в низ. Прямо на Серёже сидело некое существо размером с ротвейлера. В льющемся из спальни свете было отчётливо видно, что оно плотно прижало свою морду к лицу спящего парня. А может быть, и не спящего уже. Душ, звякнув, выпал из Таниных рук.

   Существо молниеносно повернуло голову и в полумраке вспыхнули два красных уголька глаз.

   Будто ледяная глыба возникла в груди девушки, мешая дышать, кричать, думать. Она просто смотрела на то, что смотрело на неё, а потом на то, что спрыгнуло с Серёжи, а потом на то, что спрыгнуло с Серёжи и понеслось к ней со скоростью гончего пса. Лишь когда оно пересекло половину коридора, Таня опомнилась, и сама не своя от ужаса, дёрнула дверь назад. Красные точки метались вверх-вниз, увеличиваясь до размера слив. Оно почти достигло спальни, когда дверь в ванную с грохотом захлопнулась. Таня попыталась сдвинуть защёлку, но пальцы не слушались. Что-то тяжёлое врезалось в деревянную панель с обратной стороны. Таня заверещала: первый звук, после спетой под душем песенки, который вырвался с её губ. Старая защёлка никак не желала сдвигаться с места и резала пальцы. По дверям ударили, а вернее, прочертили. Как граблями. Или как когтями.

   Тане таки удалось повернуть защёлку, и дверь закрылась. Понимая, что радоваться рано, она прыгнула в ванную и стала, прижавшись спиной к кафелю, не замечая, что горячая вода из душа всё ещё хлещет по её голени. Всё её внимание занимала дверь.

   «Что это было? — лихорадочно соображала она, — В дом забралась собака? Но как, квартира же на третьем этаже? Может быть, это какой-то розыгрыш? Может быть, Серёжа решил подшутить над ней?»

   Она заставила себя пошевелиться, выключила воду и прислушалась. В сталинке было тихо. Ни лая собаки, ни хихиканье шутника Серёжи. Только стук сердца и удары капель по чугуну, только нарастающий свист, негромкий, но настойчивый, сперва почти ультразвуковой, а теперь явственно ощутимый, близкий.

   Волосы на голове Тани встали дыбом, когда она поняла, что что-то происходит, и происходит не в коридоре, за запертыми дверями, а внутри, рядом с ней. Она впечатала себя в стену и остекленевшими глазами смотрела в угол, под раковину, туда, откуда доносился свист.

   Свист перешёл в шипение, потом в неожиданный, заставивший её подскочить, звук «пшшш!», резко оборвавшийся, не начавшись. В этот момент под раковиной появилось то самое существо. Оно возникло из ниоткуда, просто материализовалось в воздухе. Только что там была лишь паутина и облупившийся кафель, а теперь сидело, сгорбившись, нечто ростком в метр, покрытое с ног до головы серебристой шерстью. И не успела Таня заорать, как существо сказало:

   — Тише, внучка, тише! Разбудишь Серёжу, он тебя за дурную примет, и разлюбит. Дурных никто не любит.

   Это было не рычание, не вой, не то, что по идее, должно производить материализовавшийся посреди ночи незваный гость. Обычный человеческий голос, причём, женский, причём, старческий. Тут Таня заметила своими обезумевшими глазами, что гость (гостья) вовсе не покрыта шерстью, что это волосы, свисающие с его (её) головы, и они не серебристые, а седые. Существо откинуло назад длинные локоны, выпутало из них лицо. Перед Таней сидела обычная старуха, разве, что крошечная, и появившаяся совершенно ненормальным способом. В облике старухи не было ничего жуткого, напротив, её вид вызывал странное чувство жалости. Была старуха голой, и волосы использовала, чтобы прикрыть одряхлевшую наготу. При метровом росте, она не казалась лилипутом, в том смысле, что части её тела были пропорциональными, обычными. Не считая одутловатых щёк, не соответствующих общей худобе. Кожа на её руках и ногах была мокрой и розовой, а вот лицо покрывал не

   Таня наконец поняла, на кого похожа гостья: на пожилых алкоголичек, вот на кого. Только те повыше, и если и

   появляются из ниоткуда, то исключительно в своих горячечных видениях.

   Впрочем, говорила гостья трезво, а на Таню смотрела просящими светло голубыми, (а не красными, как померещилось сначала) глазами.

   — Вы кто? — ошарашено спросила девушка, жалея, что её волосы не так длинны, и приходится закрывать интимные места ладонями.

   — Ты меня не боись, внучка, — произнесла бабушка, не сдвигаясь с места, — Одень вон внуковую футболку, а то холодно здесь.

   Таня автоматически потянулась к футболке, быстро надела её на себя, стараясь не упускать старуху из виду.

   «Внуковую футболку», — повторила она про себя, и всё поняла. Понимание это её, как не удивительно, успокоило.

   — Вы — Серёжина бабушка? — спросила она.

   — Она самая, — закивала старушка.

   — Вы — привидение?

   Гостья поглядела на свои руки, на спутанные волосы, и пожала плечами:

   — Не знаю. Кто я теперь, мне не сказали.

   — Вы живёте здесь?

   — Я не живу, — грустно ответила старуха, — Я нахожусь. Уйти мне надо, а я не могу.

   Таня переступила с ноги на ногу внутри ванны. С тревогой спросила:

   — Что вы сделали с Серёжей?

   — Ничего! — искренне удивилась старуха, — Я бы ему ничего не сделала! Он спит просто, можешь пойти, убедится. Он единственный заботился обо мне раньше. Дочь-то меня знать не желала. Пьянью называла. Стеснялась меня. А он нет-нет, да и хлебушка принесёт, молочка. А то и чекушечку. Сядем с ним, бывало, самогоночки выпьем, и за жизнь говорить начнём.

   Слушая мёртвую старуху, Таня поняла, почему квартира не похожа на обычные бабушкины квартиры. При жизни (раньше) Серёжина бабка была алкоголичкой, и было ей, видимо, не до вышивания и слоников. Страх окончательно покинул Таню. Место страха заняла печаль. Жалость к этой голой женщине с одутловатым лицом, которая сама разрушила себя, и после смерти не смогла обрести покой, которой не сказали, кто она, и куда ей идти.

   — Вы, что, целовали спящего Серёжу? — спросила Таня, и в груди у неё защемило от грусти.

   — Не совсем, — вздохнула бабка, — Я, если расскажу, ты испугаешься, и бросишь его. А он тебя любит. Он, знаешь, как на тебя смотрит!

   — Я тоже его люблю! — выпалила Таня, хотя никогда не размышляла, любит она Серёжу или нет, — Расскажите мне!

   Старуха опустила свои почти прозрачные глаза и виновато сказала:

   — Я ж, внучка, пила раньше немеренно. И теперь выпить хочу. Душа горит, как хочу! Страшнее адских мук это, понимаешь?

   — Я куплю! — не задумываясь, вызвалась Таня.

   — Купишь, — улыбнулась старуха с благодарностью и тоской, — Да чем же я пить её буду, она же здесь, окаянная, а — я не здесь. Я только и могу, что к спящему Серёже подползти, да дыхание его понюхать. Оно мне ничего не даст, но хотя б запах слышу, и огонь в душе будто бы меньше. А если у него пот во сне выступит, так я, не обидься, слизываю. И в поту водочку чувствую, понимаешь?

   Таня кивнула с ужасом, но не с тем, что возникает при виде мёртвых живых людей, а с ужасом, что пронзает вас, когда вы сталкиваетесь с опустившимся до самого дна человеком. Сердобольным, брошенным, никому не нужным.

   — Простите, — зачем-то сказала Таня.

   — Ты прости, что я тебя испугала. Я не хотела, чтоб ты увидела меня. Завтра просто сорок дней, как меня нет. А меня не помянет никто. И Господь меня не заметит. И не скажет мне, кто я теперь.

   — Мы вас помянем, — пообещала Таня искренне, — И в церковь сходим, свечечку за вас поставим.

   Старуха посмотрела на девушку полными боли и слёз глазами.

   — Иди, — прошептала она, — Спи и ничего не бойся. Завтра я куда-нибудь уйду. Не знаю, куда, но знаю, что именно завтра.

   Таня вылезла из ванны и подошла к несчастной старухе. Ей хотелось как-нибудь утешить терзаемую душу женщины, и она сказала:

   — Всё будет хорошо. Обещаю.

   Она впервые обещала что-либо привидению, и понимала, как глупо это звучит, но слова сами сорвались с её уст.

   — Ты хорошая, — произнесла старуха, — надеюсь, Серёжа тебя не обидит.

   Сказав это, гостья стала таять в воздухе, так же стремительно, как и появилась здесь. Сперва зазвучало шипение, потом утихающий свист. Перед тем, как окончательно пропасть, она попросила:

   — Можешь убрать иконы со стен, а то от них жар ещё сильнее. Глядят на меня святые, и видят, какая я грешница. Больно…

   Таня не успела ответить, точнее её заверение, что она исполнит просьбу, попали в пустой угол с паутиной и облезлым кафелем.

   Не спеша она покинула ванную. В сталинке было тихо, только еле слышно похрапывал Сергей. Коридор больше не казался ей мрачным, и она подумала, что нашла парня с неплохой

   жилплощадью. Небольшой ремонт, и квартира засияет. Чувствуя себя, как дома, Таня зашла в спальню и убрала икону с Иисусом с полки. Подумав, она засунула её под матрас дивана. Потом сходила на кухню, и сняла со стены потемневшую иконку со Святой Троицей. Спрятала её за газовую печь, и, шаркая бабушкиными тапочками, вернулась к Серёже. Она уже легла в кровать, когда вдруг вспомнила про газетную вырезку с Николаем Чудотворцем. Встала, нашла в жёлтом фонарном свете вырезку, и сорвала с булавки. Поколебавшись, она смыла бумажку в шарик и забросила под батарею. Невольно улыбаясь, она устроилась рядом с Сергеем и ощутила плечом его тёплую ровно дышащую спину.

   — Всё будет хорошо, — подумала она, засыпая. Каждый имеет право быть замеченным, чтобы он ни делал в своей жизни раньше. Каждый имеет право на свечечку в церкви.

   * * *

   Она проснулась посреди ночи от чавкающих звуков. Старуха сидела на Сергее и пожирала его лицо. Голова парня была повёрнута в сторону, и на ней всё казалось жёлтым: и текущая из глазницы густая масса, и вырванная щека с оголившимися резцами, и откушенный наполовину нос. Старуха оторвалась от еды и досмотрела на Таню красными, как ад, глазами. Девушка не успела пошевелиться: лапа с четырьмя жёлтыми когтями, каждый размером с лезвие перочинного ножа, придавила её к постели. Другая лапа сдёрнула одеяло. Таня пыталась кричать, старуха стиснула её губы. Шершавый коготь скользнул между зубов и рассёк язык. Рот наполнился солёным устричным вкусом. Обезумевшая Таня смотрела, как старуха приближает свою клешню к её животу. Когти оставляли на коже глкбокие порезы, и постель стала набухать красным.

   Внезапно лапа превратилась в ужасающее подобие душа, когти и пальцы сплелись и приобрели металлический оттенок, из жёлтой плоти выплыл прикрытый стальной сеткой раструб.

   — Ибо сказано! — прорычала старуха набитым ртом:

   — Не верь бесам лукавым, не верь бесам просящим, не верь бесам плачущим, не верь бесам, притаившимся в углу твоей спальни, смотрящим на тебя спящую, не верь бесам!

   Из отверстий душа вырвались сотни сверкающих игл, и Таня почему-то подумала, что у неё не получится умереть так же быстро, как умер Серёжа. В ушах снова и снова звучало непрожёванное: «Не верь, не верь, не верь!».
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(рассказ-игра)

   — 1 —

   Тебе стыдно.

   Эйфория — безумие разрушения, протест против монополии взрослых, дух фантастического приключения — схлынула, и теперь тебе очень стыдно.

   Два часа назад вы с друзьями были настоящими ликвидаторами, штурмовиками, всевластными рейнджерами постапокалипсиса. Или настоящие рейнджеры так не поступают? Они защищают, а не уничтожают? Ты не можешь вспомнить. Наверное. На ум приходит только рыжебородый Чак Норрис в ковбойской шляпе. Но если представить, что заброшенный завод — убежище вампиров, привидений, истлевших мумий? Тогда вы здорово их напугали, такого шухера навели, что нечисть затаится надолго, дрожа лапками и уголками простыней.

   — Чёрт, — говоришь ты, глядя на обшарпанную акустическую колонку.

   Старый завод в четырёх домах от твоего двора манил вашу банду давно. Странно, но ты никогда не задумывался о том, что там производили: колёса для самосвалов? мебель? новомодные компьютеры? Просто однажды прекратился шум, а ещё какое-то время спустя долговязый Гвоздь забрался на высокий бетонный забор и с набитым алычой ртом сообщил:

   — Братва! Кто не ссыт стеклом позвенеть?

   Сквозь щель между плитами забора виднеется большое прямоугольное здание (цеха, думаешь ты) и небольшие кубические пристройки. Строения кажутся заброшенными столетие назад. Пустые окна очень красноречивы, по ним можно читать: по слою пыли, по отражению света, по вибрации на ветру. Ты сразу понимаешь: люди, которые здесь трудились — ушли навсегда. Как понял когда-то по копошащейся тьме и дрожащему огоньку маминой сигареты в окне собственной кухни, что отец больше не вернётся.

   — Ай-да за мной! — говорит Гвоздь, спрыгивая по ту сторону забора.

   Гвоздь — самый старший из вас. Ему пятнадцать. Он единственный из банды, кто «нюхал девку» (выражение Гвоздя). Он — лидер банды. И ты не хочешь, чтобы он считал тебя трусом.

   Ты ставишь кроссовок на скрюченный вяз, хватаешься за вбитую в бетон скобу и карабкаешься на забор первым.

   Хочешь ещё раз пройти через это, чтобы вернуться к пустой комнате, колонке и стыду? Тогда иди в главу 2.

   Если желаешь зарыться головой в подушку и забыть, беги в главу 4.

   — 2 —

   Высокие окна смотрят на тебя, за ними пустота помещений. Ты видишь какой-то хлам, сваленный на бок сверлильный станок — через год на трудах ваш класс будет работать на таких же.

   Милицейская сирена заставляет тебя застыть, прислушаться. Нет, бобик промчался мимо, куда-то к пожарному депо.

   — Мусора, — скалится Гаря. Он хочет казаться крутым.

   Втроём — ты, Гвоздь, Гаря и Димон — вы идёте к зданию. Ликвидаторы, штурмовики, возможно, рейнджеры.

   — Чё прилип, Груша! — кричит Гвоздь, обернувшись. — Очко жим-жим?

   Груша сидит на коньке забора, круглолицый, растерянный. Для него это уже подвиг — за новые варёнки мать спросит ремнём.

   — Я не пойду, — тихо говорит он.

   — Трус, — ставит клеймо Гвоздь и плюёт на сваленные кучей кирпичи, которые ещё не успели растащить дачники.

   — Я на шухере, — пытается Груша.

   — На мокрых штаниках ты! — Гвоздь оборачивается к тебе и другим пацанам. — Ну, разбирай оружие.

   Димон и Гаря вооружаются длинными деревяшками с квадратным сечением и заострённым концом. Ты подбираешь увесистую арматурину. Металлические заусенцы колят ладони, но уж больно она внушительно выглядит. Ты решаешь проблему заусенцев, найдя пару промасленных перчаток. Гвоздь как всегда на высоте — выуживает из кирпичного боя нечто похожее на пожарный багор и теперь размахивает им, точно алебардой.

   — В здании террористы! — говорит Гвоздь, ваш капитан. — А что мы делаем с грёбаными террористами, парни? Правильно — мочим. Ну-ка, устроим им!

   Он подбегает к окну и садит в него багром. Квадрат стекла звонко лопается, осколки льются на бетон, в дребезжащей раме остаются несколько блестящих на солнце клыков.

   — А, суки! — Ты бьёшь в соседнее окно, чтобы Гвоздь видел, чтобы мог оценить разрушительную силу твоего клинка. Парочка мелких осколков летит тебе в лицо.

   Это прекрасно. «Нештяково», — как говорит Гаря. Ты видишь результат своей силы, ты — не струхнувший Груша.

   Ты бьёшь ещё и ещё. Дождь из стекла. Глазницы уничтоженных окон. Конечно, внутри нет террористов, там — призраки, вурдалаки, вывернутые наизнанку демоны, и они уже напуганы до усрачки, скуля, заползают в глубокие щели, улепётывают в подвал.

   — Ах вы ублюдки малолетние!

   Это не твой крик. И не пацанов. Кричит какой-то старик.

   Теперь ты испуган. Завод не совсем пуст. Сторож! Ты едва не бросаешь металлический прут на землю, ладони в перчатках взмокли.

   — Димон, Гаря, отвлеките старого мудака, — командует Гвоздь. — Костик, за мной.

   Ты ныряешь за Гвоздём в разбитое окно, рвёшь об осколок футболку. Гаря и Димон продолжают бить стёкла, отступают к углу здания. Старик ковыляет мимо, матерится, размахивает клюкой. Ты наблюдаешь за ним из-за колонны внутри цеха.

   — Тут где-то должна быть сторожка этого пердуна, — шепчет Гвоздь, и ты киваешь.

   А теперь возвращайся в свою комнату (3) и вспоминай, чем всё закончилось.

   Если не хочешь, дуй в 4.

   — 3 —

   Сторожка нашлась быстро. Тесная комната со столом, двумя стульями и покосившимся шкафом. Единственное окно выходит на возвышающееся над забором здание городского архива.

   Ты хорошо помнишь каждый предмет в этой убогой комнатушке. И старый чайник (недавно вскипевший), в который Гвоздь засунул перепачканную мазутом тряпицу. И плакат со Сталлоне к фильму «Изо всех сил», который Гвоздь раскроил финкой. И вазочку с вареньем, в которую ты высыпал пепельницу (сигарет, к вашему разочарованию, не нашлось). И подключённую к радио старенькую акустическую колонку, которую вы прихватили с собой, едва не попавшись в артритные руки обошедшего здание старика.

   Вы переваливаетесь через забор со смехом, со свистом.

   Стыд придёт позже.

   — Заныкай у себя, Костян, — говорит Гвоздь, передавая колонку. — Твоей мамке всё равно, что ты домой тащишь. Как старик твой дёру дал — только со стаканом дружит.

   Ты хочешь дать Гвоздю в глаз, но лишь киваешь. Ты ненавидишь себя за это. Ты ненавидишь себя за тряпку в чайнике, за пепел в варенье, за украденного у сторожа собеседника — жалкое, но родное эхо радиоволны.

   Это совсем не круто (не нештяково) — так поступить со стариком. Бить стёкла — одно, но это… Ты представляешь, как старик, сгорбившись, сидит на ветхом стуле, как вместо чая и варенья довольствуется слезами досады и злости. Ты сам едва не плачешь.

   Ты смотришь на колонку, как на отрезанную голову. Осторожно поворачиваешь её, видишь потемневшую бумажку на заднике деревянного каркаса:

   «Система акустическая 10АС-318. Цена: 383 руб. (двух систем вместе со стоимостью магнитофона-приставки «Маяк-233-СТЕРЕО»)

   У тебя в комнате стоит проигрыватель ВИНИЛА «АККОРД 201 СТЕРЕО» с двумя большими колонками. Подарок отца на десятилетие. Подарок исчезнувшего призрака.

   — Зачем вы это сделали, молокососы? — неожиданно произносит колонка.

   Ты аж подпрыгиваешь. Этого не может быть.

   — Я знаю, что ты слышишь, — доносится из динамика ни к чему не подключённой акустической коробки. — Будь мужчиной, отвечай за свои поступки!

   У тебя буквально отваливается челюсть. Внутри всё сжимается. Дверь в зал кажется такой далёкой, колонка — такой близкой… живой.

   Твои действия:

   — хватаешь колонку и швыряешь в окно (5).

   — говоришь: «Мне очень жаль» (6).

   — 4 —

   Что, прибежал?

   Ты ещё больший трус, чем твой друг Груша. Ты совершил плохой поступок и пытаешься от него отмахнуться.

   Если всё-таки нашёл в себе силы вернуться к воспоминаниям и попытаться хоть что-то исправить — следуй к непрочитанным главам 2 или 3.

   Нет?

   Что ж. Живи с этим, страус.

   — конец —

   — 5 —

   Колонка падает с пятого этажа на площадку для сушки белья и разваливается на куски.

   Перепуганный до чёртиков, ты идёшь на кухню. Хорошо, что мама на работе в детском саду, вид у тебя жуткий — бледное лицо, капли пота на лбу. Хотя, она, наверное, и не заметила бы, сразу направившись к бару. Тут Гвоздь прав, но одно дело признаваться в алкоголизме мамы себе, а другое — слышать от кого-то. Мама любит тебя, но по-прежнему ждёт отца, делая вид, что ничего не было: ни криков в телефонную трубку, ни визита другой женщины.

   Треск расколовшейся коробки звучит у тебя в голове, он поселился там. Ты шагаешь на кухню, чтобы выпить лимонада и видишь… целёхонькую колонку «10АС-318». Она стоит на подоконнике и словно смотрит на тебя сетчатым квадратным глазом.

   — Ты поступил отвратительно! — говорит она, и ты вскрикиваешь. — А если кто-нибудь сделал бы то же самое с комнатой твоей мамы?

   — Как ты это делаешь! — кричишь ты. — Замолчи!

   — Ага! Значит, теперь я тебе мешаю?

   — Да! Ты меня пугаешь!

   — Ты заслужил это. Как и твои друзья. Правда, с ними я разобрался по-другому.

   Колонка смеётся.

   Ты бросаешься к телефону.

   Звонишь Гвоздю — на линию 7.

   Звонишь Гаре — на линию 8.

   Звонишь Димону — на линию 9.

   Передумываешь и, хлопнув дверью, оказываешься в подъезде (13).

   — 6 —

   — Жаль? — переспрашивает колонка. — Хорошо. Это уже немало. Но за каждый поступок нужно отвечать. Ты готов?

   Ты не можешь сдвинуться с места. Так страшно тебе ещё не было, даже когда вы с Димоном прыгали в речку с железнодорожного моста.

   — Но как я могу исправить?

   — Принеси мне колонку, и мы решим «как».

   — Что вы со мной сделаете?

   Колонка смеётся.

   — Ты должен бояться не меня, а того, что ничего не извлечёшь из своей ошибки. Что пропустишь этот урок.

   Твоё первое желание — убежать. Снова. Куда угодно. Из кухни. Из квартиры.

   Если ты так и поступаешь, беги на 10.

   Если говоришь: «Я приду», то хватай колонку и мчи к заводу в 11.

   — 7 —

   — Здаров, братан, — говорит Гвоздь.

   — Гвоздь! Как ты? С тобой случилось… что-нибудь необычное?

   — Я не знаю. Наверное.

   — Наверное? — Ты замолкаешь, ждёшь, а когда Гвоздь не отвечает, спрашиваешь: — Что случилось, Андрей?

   Произнесённое имя Гвоздя пугает тебя больше, чем его молчание. Ты не помнишь, когда в последний раз звал его по имени.

   — Я не могу… добраться до квартиры. Мне страш… не по себе. Я зашёл в свой подъезд, я уверен. Ха, — усмехается Гвоздь, но как-то испугано, — как я мог перепутать подъезды?.. никак… Но тут… Я поднялся на свой этаж, а там — чёрные стены и заколоченные досками двери. Я сбежал вниз, но… не смог… выхода нет, только чёрные стены и заколоченные двери. Если идти вверх — то же самое. Братан, эта лестница… не кончается.

   По твоей коже бегут колючие мурашки.

   — Гвоздь, ты так шутишь?.. Как тогда мы с тобой разговариваем? Если ты не дома…

   — Чёрт… и правда. Я просто слышу тебя, братан. Слышу твой голос из-за дверей… Тут очень жутко.

   — Гвоздь, это всё старик. Сторож.

   — Кто? Я не помню. Чёрт! Что это?

   — Гвоздь?

   — Кто-то бежит. Братан! Чёрт! Это… А-а-а!

   Ты роняешь на рычаг трубку.

   Что будешь делать дальше?

   Звонишь Гаре — на линию 8.

   Звонишь Димону — на линию 9.

   Хватаешь колонку и мчишь к заводу на 11.

   — 8 —

   — Привет, Костик, — говорит Гаря.

   — Гаря, это ты? Что у тебя с голосом?

   — А что с ним?

   — Словно из колодца говоришь.

   — Хм… колодец… возможно.

   — Что ты делаешь? Почему так плохо слышно?

   Гаря какое-то время молчит, тяжело дышит.

   — Я потерялся, Костик. Стою в таксофоне посреди пустоты. Смешно, но я не знаю, как сюда попал. И я никогда не видел таких телефонных будок…

   — Каких?

   — Она вся расписана граффити — ужасные лица, глаза, непонятные слова, какой-то древний язык, я не знаю… а сам аппарат… кажется, он сделан из костей… они чёрные, как… ты помнишь, когда я поджёг почтовые ящики в подъезде Груши?.. Телефон чёрный, как те обгоревшие ящики…

   У тебя шевелятся волосы на голове. Ты говоришь:

   — Ты должен выйти из этой будки.

   — Куда? За ней ничего нет.

   — Это обман, Гаря! Это мираж! Выйди из будки!

   — Я хочу спать. Сначала надо немного поспать. Тут пахнет… хм… газом…

   — Нет! Не делай этого! Не засыпай!

   Гудки. Ты кричишь в мёртвую трубку.

   Что дальше?

   Звонишь Гвоздю — на линию 7.

   Звонишь Димону — на линию 9.

   Хватаешь колонку и мчишь к заводу в 11.

   — 9 —

   — Костик, это ты? — говорит Димон.

   — Да. Колонка, которую мы украли…

   — Они везде, — перебил Димон. — Везде эти чёртовы деньги!

   — Ты о чём?

   — О сраных деньгах! Они появляются везде: на рабочем столе отца, в его ботинках, даже в чайной кружке. Я их прячу, но они снова появляются в вещах отца, там, где он ест, работает!

   — Димон, ты о каких деньгах? Тех, что спёр у бати?

   — А о каких ещё! Чёрт, отец меня убьёт, если их увидит! — Димон плачет.

   Ты аккуратно кладёшь трубку на место.

   Как поступишь?

   Звонишь Гвоздю — на линию 7.

   Звонишь Гаре — на линию 8.

   Хватаешь колонку и мчишь к заводу в 11.

   — 10 —

   Ты обо что-то спотыкаешься в прихожей, падаешь, разбиваешь о тумбочку лоб. Кто-то на полу заливается кашляющим смехом. Колонка… ты споткнулся об неё! Она хохочет.

   — Ты трус! Вредитель! И ты ответишь за это! Как и твои друзья!

   Звонит телефон. Ты хватаешь ртом воздух, сердце вот-вот взорвётся.

   Перед тобой выбор:

   — ползёшь к телефону, как к спасательному кругу, к реальному миру. Хватаешь трубку и слышишь голос Гари (8).

   — дрожащими пальцами снимаешь дверную цепочку и бросаешься в подъезд (13).

   — 11 —

   По пути к заводу ты встречаешь Грушу.

   — Костя, что у тебя?

   — Отстань, Паш.

   — Не отстану. Дай глянуть.

   — Отвянь говорю!

   Как же. Груша неумолим. В искусстве приставучести и упрашивания ему нет равных. Он бы выпросил у матери даже дискотечный стробоскоп, если бы знал о существовании подобной штуковины.

   Ты протягиваешь колонку. Говоришь:

   — На секунду. Я спешу.

   — Ух ты! «10АС-318»! У меня такая же недавно полетела. Продай её мне, а?

   Ты соглашаешься, и вы идёте домой к Груше (14).

   Отказываешься, перелазишь через забор и идёшь к сторожке (12).

   — 12 —

   В сторожке стоит приятная прохлада. Сторож сидит за столом, на котором лежит синяя спортивная сумка. Он не смотрит на тебя, когда ты входишь.

   — Жизнь принуждает человека делать много добровольных поступков, — говорит старик.

   Ты хочешь поставить колонку на пол и убежать. Ещё чуть-чуть и сторож бросится на тебя, вцепится в лицо крючковатыми пальцами. Он выжидает, он следит… вот-вот и…

   — Меня зовут Ярослав Павлович.

   — Костик, — растерянно говоришь ты.

   — Поставь её, пожалуйста, на подоконник, Костик.

   Точно. У тебя в руках колонка. Ты делаешь, как он просит.

   — Эту колонку подарил мне внук. Смышлёный пацан, радиотехникой занимается. А я в этих проводах и детальках не понимаю ничего, — Ярослав Павлович лукаво улыбается. — Внучок мне радио подключал… придётся опять его звать.

   — Я вам подключу, — говоришь ты. — Исправлю. Извините… за колонку, за чай, за стёкла.

   — Каждый поступок имеет последствия. Порой о них не думают, порой не имеют смелости принять. Ты поступил смело, правильно. Ты пришёл сюда — принял последствия, попытался их исправить новым поступком. А спрятаться… Неосуществлённые поступки часто приводят к катастрофическому отсутствию последствий. А отсутствие — это пустота. Лестница без конца.

   — Я думал, вы будете очень злы.

   — Я был зол. Очень. Но не захотел принимать последствия этой злобы, поэтому отказался от неё. Садись, — говорит сторож, доставая из сумки банку варенья и коробку чая. — Скучно здесь старику. Поболтаем под чаёк.

   Так и происходит. Вы пьёте чай с вареньем и разговариваете.

   До дня сноса заводского здания ты часто бываешь в тесной комнатушке. Иногда приносишь мамино печенье и джем.

   Ярослав Павлович учит тебя играть в шахматы. А сколько интересных историй он знает! Со счастливым концом.

   — конец —

   — 13 —

   Тебя наполняет липкий тянущий страх.

   Это безумие…

   Сколько ни спускайся — лестница не кончается. Сколько ни поднимайся — лестница не кончается. Ни вечно подпёртой камнем подъездной двери, которая закрывается разве что зимой, когда вонь от алкашей, стариков и котов отступает под крепким морозом. Ни ведущего на крышу ржавого люка. Ни сколотых бетонных ступенек.

   Это не твой подъезд…

   Только чёрные стены и заколоченные двери. И ступеньки из закопченного стекла.

   — Груша, — зовёшь ты. — Гаря. Димон. Гвоздь.

   Шёпот, смех за перечёркнутыми гнилыми досками дверьми. Твои друзья отвечают тебе, разом, их голоса визгливы и надрывны, ты не понимаешь ни слова. Пытаешься подойти поближе к одной из дверей, прислушаться, разобрать. От чёрного прямоугольника тянет противным холодком — так леденит могильный камень.

   — Мы нюхали клей с тринадцати… я не знал… а потом не мог… — говорит одна дверь.

   — Мы пили на типографии… а тот мужик… он крикнул на Дёму… он первый… а у меня был нож… — шепчет другая.

   — У меня были деньги, чтобы купить их… но взять незаметно… так просто… мне казалось, что меня никогда не поймают… — третья.

   Ты не знаешь эти голоса.

   Ты знаешь ВСЕ.

   Тяжело дышать, сил не осталось. Каждый новый шаг, каждый удар сердца загоняет в мозг иглы боли. Вверх или вниз. Нет выхода. Как мост в одном ужастике, который нельзя перейти — он удлиняется и удлиняется…

   А потом становится тихо.

   Перед тобой — приоткрытая на два пальца дверь. Через щель льётся пыльный желтушный свет. Ты слышишь какой-то скребущий звук. Когти? Зубы?

   — Входи! — говорит голос.

   Твой собственный голос…

   Ты открываешь дверь и шагаешь в пыльную желтизну Раскаяния.

   — конец —

   — 14 —

   Груша куда-то запропастился. Как это случилось? Ведь только что шёл за тобой, и вдруг шаги оборвались. Ты растерян.

   Неожиданно в подъезде Груши темнеет. Включаются потолочные светильники. Ты подходишь к окну и смотришь в ночь. Бесконечную, глухую, беззвёздную. Двор исчез, дом напротив исчез, в нём не горит ни одного окна. Есть ли там хоть что-то — в этом густом мраке?

   Ты бежишь вниз в 13.

  [image: chapter_end]


   

[image: before_title]

    Джинн строгого режима

    Алексей Жарков
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Гоша вызвал Джинна. Тот явился огромный и мрачный, надутый, как поднявшееся тесто, и весь в татуировках. На нём была старая полосатая тельняшка и синие штаны с оттопыренным гульфиком.

   — Там алкаши, надо бы от них избавиться, — Гоша кивнул на стену, за которой бубнил чей-то пьяный смех. — Сделай так, чтобы заткнулись уже, достали страшно. Бутылки им в жопы затолкай, печень сожри, не знаю… можешь тупо всех зарезать.

   — Это всё? — равнодушно спросил Джинн, рассматривая стену.

   — Ага, — кивнул Гоша.

   Джинн поднял руки и стал принюхиваться к полосатым обоям, в дырах его тельняшки качнулись воронёные купола наколок. Гоша покосился на старую, еще сталинских времён бутылку водки, откуда вылезло это чудище, и напряженно сглотнул. Через секунду Джинн утонул в стене и соседи затихли. Примерно через час он вернулся, красный и злой. Устрашающе рыча, с треском разорвал на себе тельняшку, и Гоша узрел огромное СЛОН[5] через всю его широченную грудь.

   — Ах ты гнида, — прогремел Джинн, выкручивая кисть побледневшему от ужаса Гоше. Сустав хрустнул, и Гоша завыл от боли. — Стукач, значит?!

   Легонько дёрнув, Джинн оторвал Гоше руку, и, перехватив её ближе к локтю, ударил по голове, как дубинкой. Лохмотья кожи оставили на лице хозяина кровавые полосы и удивление. Затем Джинн вырвал из Гоши вторую руку и обе ноги, сложил оторванные члены шалашиком у того на животе и промычал хмуро:

   — Пока так.

   После этого он наколдовал себе ящик пива, креветок и, довольно улыбаясь, шагнул через стену к соседям.
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    Изнанка

    Максим Кабир
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«В квартире тихо, если не считать капающего крана. Стеклопакеты глушат внешние звуки, окна плотно зашторены. Пахнет мандаринами. Позеленевшие, обросшие белой плесенью фрукты гниют на блюдце. Из рюкзака вывалились учебники.

   Кап. Кап. Кап.

   Телефоны родителей вне зоны доступа. Никого из двух ста друзей нет в сети. Никого вообще нет в сети.

   Если верить календарю, прошло две недели с тех пор, как я включился в игру. Детская шалость. Короткий комментарий под моим постом в «Типичном Шестине».

   Я подводил итоги ежегодного квеста, выбирал победителей. Задания, как обычно, были связаны с историей города. Отыскать все сохранившиеся здания, спроектированные талантливым архитектором Анатолием Вилле и сфотографироваться на фоне. Или процитировать классическую фотографию Карла Гуннеля. Или просто запечатлеть любимое место в Шестине.

   Тот парень, Игорь Кротов, спросил, не участвовал ли я в игре «Изнанка». Я заинтересовался и чиркнул ему в личку. Кстати, комментарий вскоре был удалён, и вряд ли модератором «ТШ».

   Кротов, — с размытых фотографий щурится худенький очкарик, — тут же ответил, что «Изнанка» — это такой квест из шести действий, смысл которых станет понятен после выполнения последнего. Я сообщил, что заинтересован, а Кротов пропал из он-лайна и больше не заходил на свою страницу. Вечером мне написал пользователь по имени Дмитрий Спиранов, похожий на Кротова, как брат-близнец. Я даже решил, что они носят по очереди одни и те же очки, с толстыми диоптриями и пластырем на дужке. Ещё их объединяло дурное качество фотографий, отсутствие в профиле личной информации, аудио и видеозаписей, и друзей, и девственно чистые стены».

   «…Оставшихся членов банды атамана Ребутова изловили к зиме. По личному указу императрицы, кровопийц ослепили огнём и, под свист толпы, провели маршем от набережной к лобному месту в районе Ваниного тупика. Сам атаман шествовал впереди, богохульствуя и смеясь. Выжженные глаза делали его лицо особенно страшным».

   Из книги «Душегубцы, разбойники, каторжане», А. Грек, 2002 г.

   «Бегло изучив лаконичную страницу, я сразу подумал об опасных забавах типа «Синего кита», и хмыкнул: неужели меня попытаются склонить к суициду? Не сопливого школьника, а взрослого двадцатилетнего парня?

   Сообщение интриговало.

   «1. Сядь в шестой троллейбус и проедься с закрытыми глазами от адмирала Ушакова до Ваниного тупика. Открывать глаза нельзя!».

   «В любое время?» — спросил я, растерянный. И засомневался, не прячется ли за профилем очкарика Спиранова малышня? Чересчур детским было задание.

   «Да», — выжал из себя немногословный куратор.

   «Ну и как вы узнаете, что я не жульничал?»

   «Мы узнаем», — заверил он.

   Я люблю играть по правилам и быстро увлекаюсь. А «Изнанка» меня увлекла — сам не понимаю, чем. Я действительно проехал до конечной, прикинувшись спящим».

   «Так девять свидетелей — и это в атеистическом СССР пятидесятых годов! — заявили, что, якобы, видели чёрта, идущего по улице в ночь на второе мая. „Рогатый, с пятачком, а от копыт дым поднимался“, — так описала потустороннего гостя тридцатилетняя Мария К. Чёрт заглядывал в окна перепуганных горожан и облизывал стёкла, потом залезал на крыши и топал по черепице до рассвета, и никто из девятерых не спал. Было ли это массовое помешательство, розыгрыш или результат злоупотребления спиртным — загадка».

   Из статьи «Чёрт подери» В. А. Павлухина, газета «НЛО» за 1995 г.

   «…И, вот совпадение, через час был вооружён вторым заданием, не менее странным.

   «2. Найди на Центральном кладбище могилы девятерых людей».

   Дальше следовал ничего мне не говорящий список имён и фамилий, и примечание, что я должен побывать на каждой могиле в указанном порядке.

   Я решил дождаться выходных и обратился к гуглу, надеясь прояснить ситуацию с игрой «Изнанка», но поисковик о подобном развлечении слыхом не слыхивал.

   В субботу моросил мерзкий дождь. Хибара бюро регистраций пропахла сивухой. Красноносый мужик порылся в гроссбухах и выписал на бумажку нужные мне сектора. За час я навестил девять означенных могил, и получил третье задание. Отнести к памятнику Афанасию Никитину что-то мёртвое, и положить приношение на пьедестал».

   «…Но подходить к скульптуре великого русского путешественника экстрасенс наотрез отказалась.

   — Увезите меня отсюда, вы что, не чувствуете? Тут родник, родник кровавый под землёй, тут тьма народу с собой покончила, увезите меня, не кормите бесов!»

   Из передачи «Мистический детектив», шестой сезон, третий выпуск, 2009 г.

   «Мёртвое — дохлого воробья, так кстати обнаруженного у подъезда — я завернул в газету. Нёс, чувствуя себя олухом, и одновременно испытывая необычное возбуждение. Неужели они впрямь наблюдают за мной? Какой в этом смысл? Когда, наконец, мне предложат погулять по заброшке или вырезать на запястье кита?

   В пустой квартире с назойливо капающим краном меня терзает вопрос: мог ли я остановиться в тот момент, развернуться, прекратить? Или дудочка крысолова была сильнее?

   Ветер трепал пёрышки окоченевшей птицы и чёрный глаз таращился на меня».

   «— Ну это всё слухи, понимаете? Что раньше там был женский монастырь, и сельчане его боялись. Что монашки чуть ли не дьяволу поклонялись, и беременели постоянно. А детей убивали.

   — А вот утверждают, что в девяностых, когда храм строили, там детские косточки выкопали, тоже неправда?

   — Я такими данными не располагаю. Косточки? Ну смешно же».

   Из интервью с Валентином Ковалиным, автором книги «Легенды и мифы Шестина», 2013 г.

   «В четверг, после университета, я пробрался сквозь ливневый туннель под Скорбященским храмом, испачкавшись с ног до головы. Трижды, туда-сюда по коллектору. Как дурак. А вороны каркали в октябрьском небе, образуя собою крест.

   На первый взгляд в этом не было ни малейшего смысла. И на второй, и на третий. Удивительно, что я увлёкся подобной ерундой, как ребёнок, заигравшийся с солдатиками и ожививший силой воображения пластмассовую армию. Или как пёс, готовый по команде хозяина, срываться, радостно виляя хвостом».

   «[А место знаете такое — Лешева яма?] Нет, нема такого. Лешева Ляга есть. [Ляга?] Да, Ляга. [А почему название такое?] Не знаю. Там леший жил, наверное. Давно, при царях. [Это там сейчас Молодёжный микрорайон?] Ну да, рядом. Там деревни были и тракт ишчё. И [нрзб] ручей тёк. [Какой ручей?] Костий. [Почему Костий?] Корова там потерялась, утопла. Её нашли, поглотанной рыбками. Один скелет. Меня ишчё сестра пугала в детстве, что костия коровка ночью придёт, забодает. И люди там жили. Вшивые люди. Очень дурные, очень».

   Жительница Шестина, Анна Пантелеймонова Замятина, 1902 г.р.; из книги «Фольклорный путеводитель», 1992 г.

   «Маршрутка выплюнула меня из переполненного чрева и умчала прочь. В низине, окуренный туманом, светился гипермаркет. Автомобили курсировали по трассе, и влажный асфальт отражал свет фар. Я зашагал, подняв воротник, в сторону панельных новостроек. Дорожка змеилась по пустырю. Фонари мерцали в сумерках.

   «А мог бы греться дома и наслаждаться сериалами», — злился я на себя.

   Бабье лето закончилось в пятницу. Его смели промозглые ветра, заодно изрядно потрепав кроны деревьев. Дворы был безлюдны, хотя стрелки часов едва отметили восемь. Ни собачников, ни молодёжи за столиком возле детской площадки. По газонам ползли жёлтые ладошки — палые листья. Каштаны тревожно поскрипывали облысевшими ветвями.

   Ненавижу осень! Раздражают эти романтичные осенепоклонники, которые восторгаются лживой красотой увядания и разложения. Хочется послать их к чёртовой бабушке, пусть идут, загребая ногами октябрьскую прель.

   Скученные высотки защищали обитателей микрорайона от ветра, но за их щитами монотонно гудели пустоши. Дребезжал лист железа, кренилась обрамляющая цветник фанера. Змейки окон горели на фасадах, как разрозненные фигуры из Тетриса. И тени каштанов украсили неровный асфальт причудливым узором.

   Пекарня находилась на самом отшибе района, ребром к ребру с окраинной девятиэтажкой. Я сбавил шаг.

   В щели между зданиями зияла чёрная пропасть, непроницаемая темнота. Будь сейчас день, я видел бы степь, высокую траву, прореженную тропинками, и дорогу, и остановку. Вечер был беззвёздным, кругозор обрывался в метре от рукотворного ущелья. Точно весь внешний мир залили угольно-чёрной краской. У меня зачесались глаза, и на душе сделалось тревожно. Я всё всматривался туда, где тьма отменила высоту и ширину, проглотила пейзаж, стёрла ластиком степной сорняк, землю, небо, горизонт. Она лезла в микрорайон, как разбухшее тесто, приправленное до отказа чернилами каракатицы.

   От пекарни исходил аромат свежей сдобы. Работал допотопный кондиционер, прикреплённый к высокому фасеточному окну. Журчала вода; упруга струя била из трубы, и над ней клубился пар.

   Меня посетило чувство, что за мной следят. Притаились за рифлёным забором, ограждающим мусорные контейнеры, и хихикают.

   «5. Поехать в микрорайон Молодёжный, завязать глаза и пройти между правой стороной хлебопекарни и торцом девятиэтажного дома».

   Я вынул припасённую бандану с логотипом группы «Психея» и в нерешительности изучал узкий коридор, выискивая подвох. Сорняк пробивался сквозь плиты. Длинная кирпичная стена поросла сухими лозами дикого винограда. С этим заданием справился бы ребёнок. Как и с четырьмя предыдущими.

   Но откуда он всё-таки знает, что игрок нарушает правила?

   Изрядно замёрзнув, я приложил ткань к векам и завязал на затылке узел. Прикоснулся к холодному кирпичу. И втиснулся в проход. Наощупь побрёл по туннелю, думая о темноте, что поджидала в конце. В конце, где, по заверениям канувшего в лету Игоря Кротова, игра обретёт смысл.

   Мне казалось, что по проходу идёт ещё кто-то. Что кто-то — и можете считать меня психом! — карабкается по отвесной стене надо мной. Тощий, чёрный, хватающийся за выбоины в кирпиче корявыми пальцами. А тьма давила, отталкивала, я ощущал себя пловцом, таранящим плотный поток, в голове кружились нелепые мысли о мёртвой корове, о корове, лежащей на отмели и смотрящей на меня остекленевшим глазом, отороченным длинными ресницами.

   Рука нащупала край стены. Я сорвал платок. И обомлел.

   Я, как и прежде, стоял перед пекарней и видел плещущуюся из трубы воду. Внутри микрорайона, а не снаружи, будто с места не сошёл, будто не отирался только что о замшелые стены коридора.

   Я моргал, подвергая сомнению собственный разум, а телефон пиликнул сообщением. Спиранов прислал финальное задание.

   По пути домой, и на следующий день, и позже, я высматривал его повсюду: в придорожных кустах, в транспорте, в толпе студентов. Очкарик-доходяга, засаленные волосы, растянутый свитер. Пялится на меня сквозь толстые стёкла, а глаза деформируются, как отражение в аквариуме. Я оборачивался, и позади, естественно, никого не было.

   «6. Выясни, где живёт Белоха».

   Он не спрашивал, знаю ли я, кто такая эта Белоха. А я знал. Все в городе знали».

   «Итак, вслед за церковниками, вы скажете, что есть лишь два ключа, отпирающих для вас врата ада — смерть и грех. Я же говорю: в ад можно попасть при жизни, выполнив цепь действий и ритуалов, и я тотчас могу набросать на карте Рима, Каира или Калькутты тропы, которые приведут пешехода в чертоги адские буквально и в физическом смысле. Больше того: могу по злому умыслу пленить вас и увести к прожорливым демонам. Страшитесь узреть изнанку мира, случайно угадав и повторив необходимые действия, ибо говорю: определённым способом пройдя по коридорам Ла Спиенца, по базилике Святого Климента или по собственному дому, вы обречёте свою душу и плоть на вечное горение».

   Из трактата «Secretum speculo» Лафкадио Ди Фольци, ок. 1760 г.

   «Белоху я застал на привычном посту у автовокзала. Грузная старуха в замызганной шубе, золотозубая, с морковно-красными щеками, словно она использовала вместо пудры фломастер. Белоха приставала к прохожим, бесцеремонно дёргала за рукава, фамильярно окликала. Не желая пререкаться с сумасшедшей, прохожие откупались мелочью, ускоряли шаг, отводили взоры.

   Просканировав привокзальную площадь, я приметил и Белохиного сынка. Высоченный, худющий, он сидел на корточках возле парапета и водил увечными кистями у глаз. Впрочем, глаза его и всё лицо маскировали бинты. Из-под белых лент торчали клочки пегих волос. Оставалось догадываться, как он дышит. Я предполагал, что у великовозрастного дитяти Белохи какая-то генетическая болезнь, вроде синдрома Морфана, слишком непропорциональным был его череп под марлей.

   Пока мамаша стреляла мелочь на хлеб, на фломастеры ли, на новые бинты, бедолага караулил недвижимо и урчал под нос.

   — Умр, умр…

   В народе его прозвали «Умруном». Ни раз и не два сердобольные граждане обращались в соцслужбы, требуя обратить внимание на попрошаек, но семейка снова и снова возвращалась к вокзалу.

   Вечерело, автобусы мотались по парковке, диспетчер извещал об отправках.

   Я прихлёбывал кофе и следил за перемещениями Белохи, за её не меняющим позу сыном. Вспомнил, как напугал он меня, третьеклашку, впервые. Я решил, что передо мной мумия, оживший мертвец, а мама успокаивала и втолковывала: «дядя просто не в себе».

   Я изрядно продрог, но от близости разгадки пульс мой участился и ладони вспотели.

   В девять Белоха взяла сына под локоть, и они поковыляли прочь. По моим прикидкам, заработанного за день семейке хватило бы на полсотни буханок хлеба. Я крался по пятам, таясь в полумраке: мимо зловонной свалки, ремонтного бокса, заброшенного посёлка, откуда жильцов выселили из-за превышенного уровня формальдегида в стенах, вдоль полей и линий электропередач, под теплопроводом с растрепавшейся изоляцией.

   По бокам трассы ютились халупы из досок и жести, какие-то разгромленные гаражи. Я прижался к огрызку забора и осторожно высунул голову. Белоха — без спутника — шаркала вниз по склону, звенела ключами. Я напряг зрение.

   — Умр!

   Узловатые пальцы вцепились в плечо. Я прикусил язык от неожиданности. Пахнуло несвежим телом. Никогда ещё я не стоял так близко к Умруну. Сумасшедший тряс меня, сгорбившись, так, чтобы забинтованное лицо было на одном уровне с моим.

   «А вдруг он взаправду — мумия?» — посетила глупая мысль.

   Клешня больно стиснула мышцы сквозь одежду.

   — Эй, — беспомощно промямлил я.

   А Умрун заговорил — в лунном свете я видел, как шевелятся губы, или что там ещё шевелилось у него под бинтами.

   …Мне было семь, когда скончался мой дедушка. На поминках родня по очереди рассказывала разные связанные с ним истории, а я внимательно слушал. Бабушка вспомнила, что дед за едой любил повторять: «вкусно, как крольчатина», и причмокивал характерно, всасывал воздух. Не важно, что он при этом кушал, борщ или пирог. «Вкусно, как крольчатина».

   За ужином я решил, что родителям понравится, если я буду похож на дедулю, и я начал причмокивать и нахваливать пюре: «вкусно, как крольчатина, мам», а мама отругала меня. Я не понял, в чём провинился, и расплакался.

   Спустя тринадцать лет Умрун вплотную склонился ко мне и чётко произнёс:

   — Вкусно! Вкусно, как крольчатина!

   И потянул воздух на манер Ганнибала Лектора.

   Я онемел, а сзади Белоха каркнула:

   — Заблудился?

   Я попятился, кривые пальцы отпустили куртку. Белоха ухмылялась, я думаю, Умрун тоже ухмылялся, возвышаясь сбоку от неё, длинный и нескладный.

   — Уже не выберешься, — напутствовала сумасшедшая старуха. — Куда пришёл, оттуда не вернёшься.

   Но я вернулся — в тот вечер я ещё сумел вернуться в свой дом, к своим родителям, и всё было нормально, только у соседей всю ночь лаяла собака и кто-то царапался за стеной.

   Спиранов не написал мне, вопреки ожиданиям. На его страничке появился свежий пост авторства Игоря Кротова. Кротов извещал, что Дима Спиранов умер и похороны состояться завтра в шестом доме по улице Плеханова. К посту была прикреплена фотография, нарочито искажённая: серое пятно в дурацких очках.

   Лампочки мигали над головой, и я услышал раздражающее щёлканье — это стучали друг о друга мои зубы.

   Судя по всему, Кротов, отчитавшись о похоронах, удалил свой профиль.

   Сегодня утром я посетил улицу Плеханова и издалека видел гроб у подъезда, и людей, окруживших его, худых и необычайно высоких, чёрных и блестящих, как деревья, омытые осенним дождём. Они поднимали тонкие руки и водили ими в пустоте, а стекольца их очков сверкали алчно, и я посеменил прочь по вымершим дворам, и не встретил ни одного прохожего. Но в окнах пятиэтажек то и дело мелькали землистые личины, а возле памятника Афанасию Никитину, который из-за мороси показался мне чудовищным, танцевали психи.

   Кап-кап-кап, вода стучит о рукомойник, и я пытаюсь найти объяснения всему, что видел за день. Странным вещам, странным событиям, странному призу в конце зигзагообразного и бессмысленного лабиринта.

   Я понимаю, что рано или поздно мне придётся приблизиться к окну, отдёрнуть ткань и проверить, действительно ли кто-то ходит на горизонте, кто-то огромный, с лапами, извивающимися, как плети, с рылом муравьеда, с ножами вместо волос, и жрёт ли он существ поменьше, карабкающихся на дома тварей, а может быть мне померещилось тогда во дворе, может быть мне всё померещилось, и я сумею вернуться, если повторить наоборот каждое моё действие, в обратном порядке, и нет ничего за шторами, на изнанке».

   Пак-пак-пак.
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    Второй учитель

    Алексей Жарков, Дмитрий Костюкевич
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Он убегал.

   Рвал когти.

   Сваливал.

   Потому что не хотел смотреть в глаза людям, которые спросят: «Зачем вы всё это вытворяли?». Потому что ответа «Мы исследовали силу авторитета» — было мало. На грош. Недостаточно. Даже для него самого.

   Была и другая причина… поэтому Павел Раскольников сматывал удочки.

   Упыливал, как ни назови.

   Подальше от «дома-пыточной». От «учителей» и «учеников». Хотя… к чему кавычки? Чтобы обмануть себя? Оправдать содеянное, подменить понятия?

   Дорога свернула налево, вдали выросли часовенка и кладбищенский забор, стали приближаться. «Лысые» покрышки давили в грунт островки щебня, которые не успели разворовать дожди.

   Сзади громко хлопнуло, сельская дорога развернулась на девяносто градусов, словно пролегала через центр исполинской карусели, кладбище выпрыгнуло из поля зрения, а за лобовым стеклом вздыбились деревянные домики. Павел рванул руль в сторону заноса или всего лишь успел подумать, что надо бы повернуть…

   Вечер шумно рассмеялся в стёкла. Взорвавшаяся шина снялась с диска, стала разваливаться на куски, перерубила тормозные шланги. «Сейчас перевернусь», — подумал Раскольников, но вместо этого автомобиль развернуло обратно, в сторону кладбища, повело дальше, кювет раскрыл поросшую кустарником и осокой пасть, а тополь выставил недужливый бок, покрытый бурой стволовой гнилью.

   Удар.

   Ярко-алая плюха.

   Металлическая зуботычина.

   Джолт рулём, выбившись из лёгких весь воздух, а из глаз — весь свет.

   * * *

   Существует ли абсолютный авторитет? Или это относительное понятие? Что таится внутри человека? Взойдёт ли непременно росток неповиновения в определённых условиях?

   — Выпустите меня! Выпустите!

   «Пожалуйста, продолжайте…»

   — Ему больно…

   «Эксперимент должен продолжиться…»

   Опыт Стэнли Милгрэма они повторили лишь в антураже. В 1961 году психолог Милгрэм исследовал силу подчинения авторитету и способность причинять боль совершенно незнакомым людям. Актёр в лабораторном халате приказывал «учителю» (испытуемому) не останавливаться («Вы должны продолжать»), несмотря на страдания «ученика» (актёра) и даже угрозу его смерти. Внутренние терзания и моральные муки не заставили подавляющее большинство испытуемых прекратить шокотерапию.

   «Ученик» находился в отдельном помещении, привязанный к креслу, под «занесённым мечом» электрошокера. В присутствии «учителя» «меч» демонстративно «опускали» — «ученик», на котором якобы испытывали новые методы усвоения информации, получал 45 вольт. Потом «учителя» препровождали в смежную комнату, в которой находился «профессор», и садили за стол с генератором. Общение происходило по громкой связи. Если «ученик» неверно отвечал на поставленный вопрос, то «учитель» наказывал его нажатием одного из тридцати переключателей — ударом тока. Каждая ошибка увеличивала напряжение на 15 вольт.

   В определённый момент актёр, играющий ученика, требовал остановить эксперимент: стучал в стену, говорил про больное сердце, кричал от боли.

   — Хватит! Выпустите меня!

   — Он не хочет.

   — У меня приступ!

   — Надо его выпустить, сэр.

   «Пожалуйста, продолжайте».

   — Я не могу этого делать.

   «Вы должны продолжать эксперимент. Пока ученик не усвоит правильные ответы».

   — Печаль, ваза, облако, девушка… ваш ответ?.. Неверно…

   165 вольт. Крик. Шаг за черту.

   Опыт продолжался до 450 вольт. Несмотря на страшную боль «ученика» («учитель» не знал о том, что крики и мольбы предварительно записаны на плёнку), 65 % испытуемых дошли до конца шкалы.

   Что же заставляло людей продолжать ужасный эксперимент?

   Вера в значимость эксперимента, авторитет «профессора»? Социальность человеческих существ? Приспосабливаемость? Нечто более тёмное и глубинное?

   Его заказчик пошёл дальше. Игралась лишь роль профессора — в «абсолютно необходимо, чтобы вы продолжили» перевоплощался один из них. Ученик был настоящим, учитель был настоящим, прибор-генератор был настоящим, боль была настоящей. Как и смерть.

   — Я больше не притронусь к тумблерам!

   «У тебя нет выбора».

   Все испытуемые дошли до группы выключателей с пометкой «Труднопереносимый удар». Под агонию стрелочного вольтметра вливали в тело «ученика» 450 вольт. К этому времени крики уже прекращались.

   Но не для «учителей».

   Их ждали новые эксперименты. Где боль уже не пряталась за стенкой, в чужой плоти.

   Обыкновенные люди. В капкане загородного дома.

   В ловушке.

   В крысоловке.

   * * *

   Какое-то время Павел плыл в чернильном тепле. Вниз, вниз, вниз. Кажется, тонул, но каким-то образом внизу оказалось не дно, а спасение… или проклятие. Потому что вынырнул он в наполненный болью воздух, влажный и острый.

   Пошевелился в полутьме, в полузабытье.

   Закричал.

   Застонал.

   Заскулил.

   Сильно болела рука. Если повезёт, просто сильный ушиб или трещина.

   На везение Раскольников не рассчитывал.

   В груди копошилась ноющая боль. «Только бы не рёбра…»

   Про двери стоило забыть. В салоне пахло бензином и чем-то ещё, словно разбились несуществующие банки с соленьями. Подвывая, Павел перелез на заднее сидение и попытался открыть непострадавшей рукой дверь багажника. Удалось.

   «Он не мог догнать тебя и швырнуть машину в дерево! Это просто грёбаная покрышка!»

   Павел выбрался из машины — выпал на пахнущую гнилью траву и попытался переждать яростный визит боли. Когда стук и царапанье в костях немного утихли, он поднялся на ноги и побрёл вперёд. К кладбищу, не оглядываясь.

   «Лопнувшая грёбаная покрышка и делов-то. Долбаная невезуха… шестой сезон на одной резине… лысые были, как эти страшные коты… сфинксы…».

   Быстро темнело. Ограды вокруг могил теряли голубой оттенок, сливаясь с покосившимся невысоким забором. Кладбищенские ворота были приоткрыты, слева возвышалась гора мусора, выросшая над ямой для старых венков.

   «Пожалуйста, продолжайте…»

   Всё, что ему требовалось продолжать в данный момент — это бежать, уходить, ковылять. Прочь отсюда.

   Чтобы духом его не пахло.

   С глаз долой.

   К чертям…

   Павел толкнул створку, которая противно скрипнула, но пропустила. Можно было додумать, как неподалёку взрывается обхватившая тополь машина, проливаясь на дорогу и небо ярким пламенем. Но это отдавало пошлостью. Так происходит в фильмах: в плохих — за спиной героя, в терпимых — за кадром. К тому же он был слишком испуган для ярких и эффектных фантазий. А вот для затаившихся, едва слышных, почти что не видимых среди памятников погоста…

   «Так быстрее — через кладбище. Дойти до заводской железки, а там трасса… подберут».

   В воздухе густело ощущение мёртвого сна, оглашаемого колокольчиками боли, звенящими в травмированной руке при каждом шаге. Раскольников двинулся по центральной аллее, узкой и угрюмой, мало чем отличающейся от остальных. Он знал, бывал здесь раз в год, на могиле деда. Это ведь его дом они использовали для…

   — Мать сыра земля.

   Павел не понял, кто это сказал. Не он, как бы не хотелось верить в обратное.

   Сельское кладбище дышало ему в затылок. Этот кусочек земли, над которым когда-то властвовал исполком, обещал только одно: безвозмездное погребение. Не покой. Не тишину. Лишь — сырые стены.

   — Мри, — крикнула тьма.

   Что-то пронеслось в считанных сантиметрах от его лица — словно в сумраке натянули сплетённую из ветра верёвку — и звонко ударилось в надгробие.

   Засело в плите.

   Расщепило камень.

   Воткнулось в памятник, пустив чёрную трещину.

   Павел остановился, нервно обернулся и вгляделся в копошащийся туман. Затем приблизился к надгробному памятнику и подсветил экраном мобильного телефона. В камне торчало полотно лопаты, из тулейки сыпалась земля. Раскольников присмотрелся к выгравированным буквам…

   «Могила деда?..»

   Нет. Это было бы слишком…

   «Слишком для чего?»

   Он поспешил дальше. Почти побежал, почти пригибался.

   Кладбищем давно не занимались. Между оградками росли березы и клёны, сухие листья бросали в ночь ломкие слова проклятий. Справа проплыла каменная пирамида, увенчанная крестами и клочками тумана. Вроде бы под ней утрамбовали древние захоронения. Общая могила для прошлых веков. Мёртвые выветрились из памяти, кресты поросли пустыми легендами.

   «Оно попыталось убить меня… снова».

   Ерунда.

   Нелепица.

   Чушь.

   Солнце почти село. С речки продолжал наплывать студень тумана. Фонари зажигались где угодно, только не здесь. Не сегодня. Никогда.

   Ему почудился взгляд, цепкий, холодный, из далёких кустов. С каждой секундой, с каждым шагом он становился всё более осязаемым. Темнота крепла, играя мышцами между могильными плитами. Павел зацепился рукой за оградку, чёрная молния прострелила из предплечья в кисть, он вскрикнул и побежал. Пристальный взгляд ткнул клинком, провернулся в животе огромной сосулькой.

   Но отпустил.

   Пока.

   Или…

   Ночь бросилась на него сырой тушей. Он отшатнулся, чуть не опрокинулся на спину, и неожиданно понял, что перед ним стена.

   — Слава…

   Раскольников протянул руку, коснулся дрожащими пальцами кирпичной преграды и двинулся вдоль стены. Искать выход.

   Временное спасение.

   Лазейку в следующий день.

   Калитку в очередное воспоминание.

   * * *

   «Пожалуйста, продолжайте…»

   Они не только просили подопытных. Подбадривали самих себя, тех, кто начал сомневаться, тех, кто испугался…

   От эксперимента Карини Лэндиса они оставили лишь обезглавливание. В 1924 году студент миннесотского университета провёл опыт, ставящий целью изучение мимики человека. Лэндис смущал, отвращал и будоражил испытуемых, фотографируя поведение групп лицевых мышц. Ожидая найти закономерности, присущие выражению сильных эмоций.

   Порнографические картинки, джаз, запах аммиака, банки с жабами… Но кульминацией стали крысы. Лэндис потребовал от испытуемых обезглавить живых белых крыс. Приказ спровоцировал шок, слёзы и крики. Которых оказалось недостаточно… две трети студентов отрезали животным головы.

   Они заставили испытуемых обезглавливать своих товарищей.

   «Вы должны это сделать, чтобы всё закончилось».

   Чтобы началось.

   Возникло.

   Зародилось.

   Обрело грязный исток.

   * * *

   За кладбищем находились автомобильный и железнодорожный подъезд к сахарному заводу. Заводской железнодорожный цех принимал и отдавал сахар, сахар-сырец, свеклу, кокс, камень, щебень, патоку, шпалы, кирпичи, соль, лес, дизтопливо, оборудование, госнадежды и соцразочарования. На дальней стальной колее припал к рельсам состав: несколько полувагонов и тепловоз.

   Павел двинулся по едва заметной тропе. Слева и справа высилась сухая трава. Над чугункой, рощицей и прячущейся за ним трассой взошла сиротская луна, блестящая, как зеркало. Возле полувагонов кто-то двигался.

   Дрейфовал.

   Шёл навстречу.

   Скользил в лунном бесстыдстве.

   «Рабочие? Так поздно?»

   Он не хотел знать ответ. Так оставались хоть какие-то шансы на самообман…

   Над приближающимися силуэтами болтались сгустки блёклого света. Похожие на включенные электрические фонари, прикреплённые к каскам шахтёра, да только никакими фонарями они не были… и ничем не крепились, а висели в воздухе над головами, как распухшие светлячки.

   Ущербные фигуры подступали.

   «Пожалуйста, остановитесь…»

   От головы состава отделилась грязная тень. Быстро: не шла, а летела над смоченной лунным светом травой. Павел инстинктивно втянул голову, проверил карманы, обернулся. Сзади поджимали чёрные опивки кладбища. Фонари приблизились, стало видно, что они закреплены на шестах, которые тащат люди, замотанные в какие-то лохмотья, бомжи, мать их, но чёрт бы с ними, главное, всё-таки люди. Павел сглотнул и облизал губы:

   — Свой, мужики, свой… заблудился.

   В ответ блеснула сталь цепей и кастетов, мелькнул кривой оскал ненависти к пришельцу, мнимому захватчику накопленных ценностей, никчемных, бросовых, но кровных. Угрожающе качнулись фонари, скрипнули изолентой рукоятки заточек. Павел сделал шаг назад, и оступился, едва сохранив равновесие. Над головой прошептала искорка стали, звякнула о стену за спиной.

   — Да что с вами, люди, это же…

   — Люди?! — рыкнуло в ответ.

   Лязгнула цепь, и Павел ощутил зубастую боль в ноге, чуть выше правого колена. Пошатнулся, сжал кулаки, стиснул зубы — оскалился, как затравленный волк.

   Шары вдруг стали падать, лопаясь и разлетаясь на осколки, глухие шлепки. Один, другой, затем третий… Странная тень из головы состава носилась между людьми, заставляла падать, кромсала… Павел видел, как некоторые из них разлетаются на куски, не издав ни единого шороха. Лишь нелепые спецэффекты — беспризорные фонари — хлопают на прощанье ресницами смерти, обрамляющими пустые глаза в вечность.

   Раскольников ощутил холод.

   Озноб понимания.

   Стужу узнавания.

   Он понял, что это… кто это.

   * * *

   Загородный дом, очередной опыт, странный эксперимент. Десять человек в лабиринте, и только один знает, как найти выход.

   Молчание — одно на всех.

   Мастерство лидера? Талант? Одарённость? Если бы…

   Обычное стадо, базисный инстинкт и ничего нового — лишь уверенность в себе и знание маршрута, полученное от «босса». И толпа следует молча, боготворя или презирая. За тем, кто знает куда идти, или думает, что знает. Большой разницы нет.

   Ответственность — вот самый страшный страх человека. То, что загоняет его в стадо и делает бараном. То, что вызывает доверие, творит авторитет. И чем больше в тебе барана — тем выше чужой авторитет.

   В толпе, однако, есть проверяющий. Контролёр. Тот, кто придумывает задания, тот, кто наказывает за нарушения.

   Он не в стаде, он выше, он не человек.

   * * *

   Павел шагнул вперёд, прямиком к спасителю — тот стоял рядом с насыпью, в окружении битого стекла и чёрных, мерцающих ещё тёплой кровью, изрубленных тел.

   — Спасибо… — не своим голосом сказал Павел.

   Лицо спасителя покривилось… Ухмылка? Улыбка? Презрение? Что означает эта гримаса на этом лице? Одобрение? Приглашение?.. Приглашение куда?

   Спаситель развернулся и направился к тепловозу. Павел попытался не отставать, но рухнул на колени. Левая нога — ватная, испуганно скулящая болью на требование идти. В руке и животе прижилась едкая боль. Раскольников скорчился на холодной земле.

   — Да вставай же… вставай, чёрт бы тебя подрал!

   Павел поднял злые глаза и окаменел, зажатый в холодные тиски неожиданного ужаса. Перед ним стоял руководитель эксперимента, контролёр, причина бегства, а сейчас… спаситель. Лицо — странное, чужое, но… в чём-то доброе, отеческое, пропитанное бездонной мудростью. И снова эта гримаса. По позвоночнику поднялось понимание истинной природы контролёра… и как эхо — улыбка.

   — Босс? — разлепил губы Павел.

   — Зови меня, как и прежде, модератор.

   Раскольников заглянул в его глаза, чёрные, глубокие, в пульсирующую спираль зрачков.

   — Эксперименты закончились. Пора действовать.

   — Пора… — очумело повторил Павел.

   — Останавливаться нельзя.

   Модератор что-то достал из кармана, хрустнул стеклом, мгновенно пропитав ночной воздух исцеляющим запахом, и плеснул на распухшую ногу Раскольникова. Павел вздрогнул от неожиданности и предчувствия боли, но боль не вернулась.

   — Это займёт пару минут. Жду тебя там, — Модератор вскинул рукой на тепловоз. — Ты должен сделать выбор: с кем ты, — быстрый взгляд на руины тел бомжей, — и за что ты. Главное помни: я, в отличие от остальных, знаю выход.

   Раскольников перевёл взгляд на тепловоз. Модератор отпрял, тенью пронёсся над полем битвы и растворился в абрисе железнодорожного монстра.

   Нога перестала болеть, в руке чувствовалось приятное покалывание, Павел встал, сделал пару шагов, остановился и ощупал себя. Ничего себе, как новенький.

   — Тепловоз?.. Да пошёл ты!

   Павел заспешил в сторону проходной. Проходя мимо дворницкой, заметил суету и мелькание теней, не похожее на отблески телевизионного балагана. Занавеска дёрнулась, и в окне возникло белое, перекошенное лицо. Павел ускорил шаг, дошёл до ворот, до вертушки, и стал прикидывать, как её обойти.

   Сквозь приваренные друг к другу трубы пробились жёлтые всплески автомобильных фар и немой красно-синий проблесковый маячок. Павел дёрнулся назад и ткнулся в мягкий ватник сторожа.

   — Попался, дорогуша, — отпружинил сторож и звякнул замком.

   Накатила тёплая чесночная волна. В ловушке.

   Взяли.

   Скрутили.

   Повязали.

   * * *

   Люди. Те, кто резал чужие глотки. Они уходили в комнату и там исчезали. Проходили отбор, переходили на следующий уровень. Становились выше «экспериментатора». Его авторитета хватило, но он… всего лишь человек, такой же как и все.

   Последний кипящий стон застрял в ушах, отзываясь электрическим эхом в костях и суставах. Собрав волю в кулак, Павел двинулся за сонными людьми, пленёнными дрёмой победы над собой, в поединке с приказом, сразившим прежнюю мораль наповал. В ту дверь, из которой не возвращались, дверь его кабинета.

   Заходили по одному. Раскольников — последний, как «контролёр» в лабиринте. Когда дверь распахнулась, он увидел. Увидел их.

   Тех, кого теперь много.

   И его.

   И тогда он побежал. Выскочил на воздух, свежий, как вино, дурманящий свободой, и рванул на машине.

   Куда? Чёрт его знает, лишь бы подальше от того… что увидел.

   От тех, кто пришёл.

   * * *

   — С этим что?

   — Да в обезьянник пока. Видел что там?

   — Не, а что?

   — Пятнадцать жмуриков. Или больше, — капитан бросил недобрый взгляд на Раскольникова. — И когда только успел… сейчас найдут орудие… короче туда пока… до дальнейших. Кто там сейчас?

   — Глыбин, и ещё парочка…

   — О, отлично, пусть пока с ними… Делегация из района приедет. Ох, ночка же, блин.

   Коридор, замок, решётка. Из углов поднялись тени, надвинулись, как высокий театральный занавес, непреодолимо и безвыходно.

   — Бомжей, значит, зажмурил? — произнесли синие губы на щетинистом лице. Каменная хватка вцепилась в грудь Раскольникова, собрав рубашку в комок.

   Павел обхватил руками прилепившийся к груди раструб, но тот оказался твёрд и незыблем, точно приварили. В затылок шарахнуло, и в глазах распустился чёрный цветок.

   Вернуться в реальность помогли странные, липкие шлепки, доносившиеся откуда-то, как будто сверху. Он открыл глаза и вспомнил эксперимент, один из последних, после которого…

   Дверь камеры была открыта. Осторожно переступая бурые лужи, Павел оказался в коридоре и увидел Модератора. В тусклом свете его фигура напоминала человеческую, лицо привычно пряталось в тени. Он развернулся и пошёл прочь.

   Раскольников поплёлся следом.

   — Я знаю, куда идти, — обернулся Модератор. — А ты нет.

   Павел вернулся взглядом в обезьянник, сглотнул сухую слюну и двинулся по коридору, мимо разваленных надвое тел, разрубленных фуражек и погон, перешагивая чёрную сталь онемевших от ужаса Тульских и Токаревых.

   Прочь, на свободу. Снова.

   Опять.

   Вторично.

   Тень Модератора растворилась в пустоте улицы. Павел посмотрел вслед и похолодел — он остался один. Вокруг никого, только мерцающие окна глухонемых квартир с вросшими в стены бетонных пещер людьми. Людьми, между прочим, такими же, как он. Совсем не такими, как те…

   * * *

   Город готовился к выборам, со всех сторон пялились гигантские, искажённые перспективой жирные и худые рожи. Одна призывала к социальной справедливости, другая — к скорейшей смене установившегося строя, третья, наоборот, млела от стабильности и умиротворения.

   У входа в метро Павлу сунули в руки листовку, сообщающую о его неправильном питании и полезности растительной пищи. В метро он увидел стайку буддистов, семенящих за лысым, как и они, наставником. На выходе в лицо хлынула реклама новых энергосберегающих ламп, светящих холодным белым светом, отчего-то неприятным, хоть и соответствующим всем современным нормам и сертификатам.

   В какой-то момент Павел неожиданно осознал, что всё это значит…

   Оглушённый догадкой, он бродил всю ночь, не зная куда пойти… Дома ждала сварливая подружка, от которой он никак не решался избавиться. В кабак, где каждую пятницу собирались склонные к алкоголизму и пустозвонству друзья. Куда? В тени мыслей жались потерявшие правдоподобие события вечера: машина, кладбище, полотно лопаты, мёртвые бомжи и залитое кровью отделение полиции…

   Наконец он нашёл решение. Точнее того, кто его знал.

   Владел.

   Ведал.

   Взмах руки, второй, такси, шорох покрышек, глухая аллея и загородный дом, знакомый и таинственный одновременно. Незапертая дверь, лестница, подвал, тот самый кабинет.

   И он. На этот раз один.

   И вопрос Модератору:

   — Кто ты?

   Кажется, он сидел здесь всю ночь, притаившись в навязчивом ожидании.

   — Разве сам не видишь? Человечество заблудилось, оно тыкается в будущее, как слепой котёнок, не зная, какое выбрать, какое правильно, какое приведёт к цели. Да что там, даже цель, и та не известна. Этот вечный вопрос о смысле жизни, ответ на который приходит в гробовой тишине, доползает, сбитый с ног неуважением молодёжи и обвинениями в консерватизме. Вы попали в лабиринт, из которого слишком много выходов, а правильный — только один.

   Павел нахмурился, вспомнил эксперимент с лабиринтом. Модератор заметил мимические движения на лице человека и продолжил:

   — Ты верно подумал. Этот опыт мы проводили не для того, чтобы найти закономерность, она давно найдена, а для того, чтобы продемонстрировать её вам. Мы провели опыт ровно столько раз, сколько было испытуемых. И ты наверняка заметил, что каждый раз маршрут знал новый человек.

   Это было действительно так, Раскольников помнил.

   — Вам не хватает настоящего лидера. Нет, я вовсе не имею ввиду нового Ленина или Сталина — это вздор, решение локальной проблемы на исчезающе малом отрезке времени. К тому же с сомнительной пользой для окружающих. Люди попали в лабиринт, начиная с подростка, который не может понять, кем ему быть, и заканчивая нациями, застывшими в нерешительности перед уродливым лицом терроризма, фашизма, национализма, нелегальной иммиграции, глобального потепления, бесконечного финансового кризиса, демографического спада в одном месте и взрыва в другом. В этом лабиринте возможных решений слишком много ходов, слишком много даже для самого великого человеческого разума. Найти выход ему не под силу, это можно сделать в единственном случае.

   Павел посмотрел в глаза Модератора. Тот, кажется, усмехнулся:

   — Только если у тебя есть опыт, и ты точно знаешь маршрут.

   — А ты знаешь?

   — Я обладаю этим знанием. Я проделал этот путь со многими нациями… — Модератор осёкся, — видами, конечно же, видами. И я способен провести людей той же дорогой, вывести их из глухой норы отсталости и представить обществу взошедших к свету цивилизаций.

   — Но зачем эти… страшные опыты?

   — Затем, что ключ ко всему — Авторитет. Только этим ключом можно отпереть ворота всеобщего повиновения. Кто авторитет для тебя? Кто для тебя Альфа, если ты Омега?

   Раскольников задумался.

   — Ты можешь представить себе человека, способного повести за собой тысячи различных народов и разных культур, сотни стран, миллиарды людей, сотни самовлюблённых лидеров? Простой Альфы людям не хватит. Всегда найдутся критики, ворошащие личную жизнь, втаптывающие нравственную чистоту в бытовую грязь. Так будет всегда, потому что все вы люди, и все равны, а равный — не может быть авторитетом. Значит, Альфа не может быть человеком.

   — Кажется, я понимаю, — прошептал хмурый Раскольников. — Было как-то раз, на царство взяли чужеземца… наверное поэтому…

   — Разумеется. В одном из экспериментов, с током, мы вводили двух «учителей», и заставляли их спорить. К чему это привело?

   — «Ученик» отказывался выполнять указания.

   — Именно, — Глаза Модератора расширились. — На Земле слишком много Альф, чтобы все Омеги выполняли их приказы. Постоянно возникает оппозиция, разброд, шатание, брожение и прочие атрибуты неуправляемого стада. Кто-то один говорит правильно, и я вижу, я совершенно точно вижу, что он говорит правильно. Но его никто не слушает. Не слышит. Голос его тонет, теряется, как рябь на поверхности мирового океана. Чтобы преодолеть волнорез, нужна большая волна, нужна Минус Альфа. У которого не будет конкуренции, а будет приказ, пресекающий всякие сомнения.

   Модератор сделал паузу.

   — И первый такой приказ уже есть.

   Раскольников вопросительно поднял глаза.

   — Однажды он уже поступал, но был выполнен лишь частично, нужный эффект не был достигнут. Мы должны избавить людей от живого органического мусора. Этот балласт мешает двигаться вперёд. Сковывает. Он должен быть уничтожен!

   Раскольников отшатнулся от Модератора, который словно покрывался изморозью. Глаза не-человека сузились и приобрели ядовитый оранжевый оттенок.

   — Первые отряды готовы. Командиры на местах. Твой отряд второй, твой номер в строю четвёртый. Утром в пять ты явишься сюда и получишь оружие.

   — А если?.. — начал Раскольников, но увидел перед глазами клинок кинжала, льющий кровавые отсветы с наточенных лезвий.

   * * *

   Солнце всходило тяжело, словно упитанный рыжий кот. Рассвет хрипло мяукал и царапал рельсы ярко-красными усами.

   Утром Раскольников получил оружие.

   Первое построение состоялось во дворе уже «очищенного» завода.

   Пять отрядов, около ста человек. Перед ними ступил Модератор и, осмотрев людей напряжённым взглядом, произнёс.

   — Вы все меня хорошо знаете. Я — Модератор вашей планеты, Земли. Меня отправил сюда межпланетный совет по поддержке отстающих видов. Я прибыл, чтобы помочь вам преодолеть ужасное отставание человечества от прочих существ, населяющих космос. Ваше задание…

   «Учителя» перебил шум. Со звоном и грохотом преодолевая разбросанные по двору, как палочки японской игры Микадо, рельсы, вкатилась обычная человеческая машина и остановилась перед отрядами, в стороне от Модератора. Дверь открылась и из машины вышла девушка, молодая, стройная и в меру привлекательная.

   Будущие бойцы с «нечистотами» открыли рты, Модератор застыл в нерешительности. Девушка брезгливо хлопнула дверью, не без удовольствия осмотрела собственную одежду, смахнула мнимую пылинку с декоративного воротничка и, игриво ухмыляясь, оглядела собравшихся. Перевела взгляд на Модератора и, изобразив удивление, произнесла.

   — Боже мой, это что ещё за чучело?

   Ряды хмыкнули и зашумели. В грязь чавкнули первые приклады.

   — Прихлопните этого таракана, мальчики, и по домам. Тоже мне, Гитлер нарисовался.

   Модератор испуганно дёрнулся, зашелестел одеждой, но не успел выхватить свой знаменитый кинжал, как его голова разлетелась фиолетовыми брызгами, а рыхлое тело затряслось от бесконечного числа попаданий.

   — А ничё так, ружьишко, — раздалось в затихшей после выстрелов толпе.

   — Да уж… неплохо бахает…

   — Это твоя, что ли, красотка?

   — Ну так, а чья же ещё, так я говорил, что коня на скаку…

   Бойцы дружно уставились на девушку. Она явилась в самый подходящий момент, и сыграла роль второго «учителя», конкурента, усомнилась в авторитете, да что там, растоптала, размазала.

   — Ну ты молодец, где такую девку откопал?

   — Сам ты откопал, скажешь тоже, — фыркнул боец, ухмыляясь. — Таскается за мной уже месяц, решила, видать, проведать, чем мы тут занимаемся… ну и вот…

   — Проведала?

   — Ага…

   Павел проводил девушку взглядом и залился нервным смехом.

   Разразился хохотом.

   Зареготал.
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    Сварили курочку

    Алексей Жарков
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Щелкает замок, пищат петли, Васюк и Оленька заходят в дом. По рукам пакеты, из одного торчит душистый французский багет с отломленной горбушкой. Оленька вытирает ботинки и, подёргивая носом, с интересом принюхивается:

   — Хм, она нам что-то готовит. Что-то вкусненькое.

   — Ну вот, а ты говоришь мама ста-аренькая, нельзя ребёнка оставлять…

   — Васюк, она и правда старенькая, — качает головой Оленька. — Очень, очень старенькая.

   Васюк ставит пакеты на пол, разувается. С кухни бубнит шепелявое радио, и поверх него, как чайка над буйным морем, звонко переливается песня «… ни сталевары мы, ни плотники…».

   — Ты разбери продукты, а я Сонечкой займусь, — Оленька смотрит на часы, — уже пора будить, и кормить, — она взвешивает рукой каждую грудь, — из этой, вроде.

   — Устал чего-то, — вздыхает Васюк, забираясь в домашние тапочки. — Ну, хоть ужин не готовить.

   В коридоре они расходятся, Васюк шаркает на кухню, Оленька в комнату:

   — Где тут моё солнышко? Где наша маленькая Сонечка?

   Васюк кладёт пакеты и бережно смотрит на седые волосы и округлую спину бабушки. У неё на плите огромная бледно-желтая кастрюля с отбитой на ручках эмалью.

   — Суп из курочки, — сообщает бабушка, — а то питаетесь черти чем.

   — Из курочки? — удивляется Васюк, подбираясь ближе к кастрюле. Он берёт прихватку и кладёт на крышку. Сквозь запахи приправ и хрип радио прорывается тревожный крик Оленьки:

   — А где Сонечка?

   Васюк открывает кастрюлю и утопает в чернильной темноте.

   — Здесь.
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    Возвращение

    Максим Кабир
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Молния расколола небо пополам, озарила дачный посёлок вдали и шахты на горизонте, силуэт карьеров, кардиограмму индустриальных окраин. Дождь забарабанил по гравию, вспенил рыжую пыль. Заштриховал диагоналями стекло пригородной электрички. Стук колёс перешёл на рысцу и Артур Кошелев прижал к себе пакет с подарком для сына. Правой рукой он нащупал рукоять пистолета.

   Он возвращался домой.

   Отяжелевшие ветви каштанов мокро ткнулись в электричий бок, замелькали чудом уцелевшие фонари. Полусгоревшая хата. Огороды, завоёванные сорняком. Белая стена в размашистых граффити, агрессивно-безграмотных. Эмблемы рок-групп, номера телефонов легкодоступных женщин и парней, готовых сделать минет. Перед самым вокзалом, вместо «добро пожаловать», чёрная, тянущаяся на пять метров надпись «ЗДЕСЬ ВАМ ВСКРОЮТ БРЮХО, ВЫРОДКИ».

   Станция медленно вплыла в окно электрички и остановилась. Зашипели рессоры. Артур, единственный пассажир в вагоне, поёрзал на деревянной лавке. Здание вокзала — безвкусица и гигантизм, плесень с позолотой. Зелёные почтовые ящики, кусты шиповника вокруг перрона. Резвящиеся под дождём дети. Погодки, ровесники Вани.

   Сердце Кошелева защемило при мысли о сыне. Каждый раз, покидая семью, даже на несколько дней, он изнывал от беспокойства. Ворочался, комкая нестиранные гостиничные простыни, повторял его имя. Ему снилось одно и то же: рука, непременно в резиновой, медицинской перчатке, звенит ключами, отпирает замок. Гость, ужасный, ужасный гость, входит в вестибюль, поднимается по ступенькам. Резиновая лапа поскрипывает, гладя дубовые перила. В другой руке у гостя почему-то ножницы, и он пощёлкивает ими, направляясь к детской, чик-чик, чик-чик…

   Плохие сны не снились Артуру лишь дома, за пуленепробиваемыми дверями, куда кошмарам путь был заказан, где Алиса и Ваня, книги и игрушки…

   Кошелев с тоской посмотрел на детей и тут же пожалел об этом.

   «Лучше на них вообще не смотреть», — говаривала Алиса и, как обычно, была права.

   Малышня, мокрая, возбуждённая, столпилась возле поваленного на асфальт мужичка. Он был хилым, увечным, по груди моталась табличка с каракулями «Помогите немому». Никаких шансов против подвижных и цепких ручонок, щипков и тычков.

   — Больно! Больно! — выкрикивал немой.

   — Врака-собака! — галдели дети, пиная его, втаптывая в лужу.

   В лужах тонули нелепые стеклянные лисички и брелоки, скарб калеки.

   — За что? За что, родненькие?

   Рыжий мальчонка извлёк из шортов член — на сюсюкающих женских форумах детские половые органы называли перчиками и писюшками — и принялся мочиться немому в лицо. Толстая девочка впилась зубами в грязную щиколотку мужчины и лужи окрасились розовым.

   — Фу, воняет, как какашка!

   — Держите его рот!

   Артур взмолился, чтобы машинист увёл электричку прочь от этой сцены. От заливистого мелодичного смеха, от рыжего, набравшего горсть стекляшек, от задыхающегося инвалида.

   Машинист услышал его молитвы. Электричка пошла, листая столбы, трансформаторные будки, обесточенные домишки за покосившимся штакетником.

   И снова он вспомнил Ваню, доброго, чуткого, беззащитного в своей детской спаленке с диснеевскими персонажами на сиреневых обоях. Ваня любил выстраивать частокол из книг, прятаться за ним, читая урывками, чередуя. Как-то Кошелев спросил, какое удовольствие в таком чтении, и Ваня объяснил: «Я хочу успеть как можно больше». Кошелев тогда обнял его крепко-крепко и поклялся, что сын успеет прочитать все книги на свете, так долго он будет жить.

   Артур не ругал Ваню, а вот Алиса порой бранила, особенно за живность, которую тот тащил в дом. Котята, щенки, мыши. Прошлым летом, когда Кошелевы обитали в городе и Ваня посещал школу, детвора с их подъезда обложила хворостом, подожгла голубятню. Сжаренных живьём птиц дети ели прямо в перьях, хватая ротиками дымящиеся тушки. Ване удалось спасти трёх голубей и подранки квартировали у них на балконе до переезда.

   Артур видел в сыне самого себя. В детстве он был таким же: крупным, слегка полноватым, ещё и очки носил, — всемогущий Господь избавил Ваню хотя бы от насмешек, связанных с очками. И дворняги были, и подвальные кошки, и книги, бесконечное множество книг. Были и дворовые драчуны: Вовка Кадиллак, умерший от передозировки, Вовка Малой и Олежа Злыдень. Дразнилки, подножки, жвачка в волосах. Толкай толстяка на переменке. Были бабьи сиськи, очки-дурачки и тому подобные прелести взросления.

   Но как сравнить эту повсеместную малость, это закаливающее характер горнило с днём сегодняшним? С птицами, мечущимися в пылающей голубятне, захлёбывающимся инвалидом, с пожилой учительницей Вани, которую семиклассники изнасиловали и приколотили гвоздями к школьной доске?

   Электричка протаранила лбом стену дождя и вкатилась в поздние сумерки. Молнии, похожие на логотипы блэк-металлических ансамблей, расцвечивали унылый пейзаж, опустевшие пятиэтажки, бюсты вождей, забытую одёжку на бельевой верёвке.

   Это началось два года назад, а будто бы длилось вечно.

   Один ребёнок, второй, десятый.

   Они пропадали из-под носа родителей, из песочниц, запертых комнат.

   «Десятилетний Павлик отпросился в туалет и больше его никто не видел».

   «Четырнадцатилетняя Даша исчезла по дороге из музыкальной школы, когда сопровождающая её бабушка зазевалась»…

   Волна похищений, наглых, безупречно обставленных, захлестнула город, область, страну. Иностранное слово «киднепинг» не сходило с уст теледикторов, новости гудели об исчезновении целых классов (в Красноярске и Суздали) и детских садов (в Сочи), молили о помощи фотографии со щитов. Выкупа не требовали, не было трупов. «Рент-ТВ» выдвинуло версию о пришельцах.

   А потом они стали возвращаться… уже другими.

   «Десятилетний Павлик сбросил в шахту лифта соседского младенца»…

   «Четырнадцатилетняя Даша в течение суток избивала родную бабушку»…

   Алиса прижималась к мужу и плакала.

   — Что с нами будет? — вопрошала она.

   Дети вернулись: насильники, безумцы, члены уличных банд. Трудные подростки превратились в террористов. Нежные ботаники — в монстров. И на расспросы о похитителях они в лучшем случае молчали.

   Новогоднее поздравление президента было прервано и механический голос на фоне цветка, слепленного из сырого мяса, произнёс: «Дети неприкосновенны».

   Так впервые дали о себе знать те, кого впоследствии назвали «компрачикосы».

   Их по-прежнему не видели, но появившиеся в городах жёлтые заграничные автобусы стали символом новой эры. Школьные автобусы с тонированными стёклами перевозили компрачикосов и там, где их замечали, пропадали дети… на какое-то время.

   Дверь в конце вагона отъехала с чиркающим звуком. Кошелев напрягся, вдоль хребта пробежал электрический разряд.

   В вагон ввалилось двое. Голый по пояс подросток, хвастающийся рельефным торсом и устрашающими татуировками. Череп обрит, щёки разукрашены полосами запёкшейся крови. Его спутница — девчонка лет четырнадцати в ультра-короткой юбке и латексной куртке с чужого плеча. Ярко-красные волосы взлохмачены химией, на лицо отличницы густо и неловко нанесён вызывающий макияж.

   Кошелева кольнула мысль: что бы они сделали с Ваней, встреть они его в парке или во дворе?

   — Ваши билеты! — прокричал мальчик-дикарь и отхлебнул шоколадный ликёр из бутылки. Маслянистые глаза вперились в одинокого пассажира. Дикарь рыгнул и оскалился:

   — Так-так, кто тут у нас?

   Подростки зашагали по проходу, шатаясь. Из-за алкоголя, который теперь продавался без ограничений, а девочка ещё и из-за высоких каблуков.

   Кошелев ждал их приближения, стиснув зубы и рукоять ТТ. Пистолет он купил на рынке весной и продавец, бывший милиционер, доверительно шепнул ему: «из этой штуки я застрелил внука».

   Дети замерли напротив пассажира. Мальчик отдал подружке бутылку и вцепился в поручень.

   — Ну, здравствуй, папаша, — сказал он, хищно усмехаясь. Под боевой раскраской зрел щедрый урожай гнойников. Давнишний шрам рассекал скулу, — Хочешь шоу?

   — Нет, спасибо, — сдержанно проговорил Артур. Капля пота стекла по его виску.

   — Дай очки примерять, — сказала девочка заплетающимся языком, а дикарь распорядился:

   — Покажи ему шоу, Бритва!

   Красноволосая с готовностью расстегнула молнию на куртке, при этом чуть не упав. Под курткой ничего не было.

   — Ну как тебе? — осведомился парень, — Крутая у меня тёлка? Трахнул бы её?

   Артур отвернулся от по-детски плоской груди девчонки с жалостливо-бледными припухшими сосками. Рот наполнился кислотой, но он не выказал эмоций. Спокойно посмотрел дикарю в глаза.

   — Мне ничего не надо. Я еду домой.

   — Ты чё, импотент? — взвилась обиженная Бритва, а её дружок протянул к Артуру руку. Раздался выворачивающий кишки щелчок, из кулака прыгнуло длинное лезвие.

   — По-моему, ты уже приехал, гондон.

   Артур выстрелил, не вытаскивая пистолет из кармана. Грянул оглушительный хлопок, совпавший с раскатом грома, пуля ушла в молоко, обдав дикаря горячим ветерком.

   Мальчик попятился, гаденькая ухмылка сползла с его губ. Девочка обронила бутылку, и в вагоне запахло шоколадом.

   Полыхнула молния, выбелив лица подростков.

   — Ты чё такой нервный, дядя? — дикарь неодобрительно покачал головой и велел спутнице: — Пошли, ну его к чертям.

   — Маньяк какой-то, — фыркнула Бритва.

   Подростки не покинули вагон, а переместились в противоположную часть и занялись сексом, громко, напоказ.

   Артур снял очки, сузив кругозор. Стонущие фигуры скрылись в тумане.

   Он вытер пот, отрегулировал сердцебиение.

   «Всё будет хорошо», — прошептал он, обращаясь к Алисе и сыну, — «Я защищу вас».

   Электричка миновала железнодорожный мост, хозяйственные постройки, заброшенный профилакторий на въезде в посёлок.

   Компрачикосами Виктор Гюго в романе «Человек, который смеётся» окрестил членов клана, преступников, скупавших детей, чтобы уродовать их. Малышам резали лица, кроили конечности, черепа и позвоночники, превращая ангелов в животных, подобие Божье в дьявольское подобие. Люди-раки с вывалившимися глазными яблоками, русалки, ликантропы…

   Дети, подвергшиеся операциям, считались ценным товаром. Их покупали охотники за диковинками для своих сайдшоу, они развлекали монархов или становились профессиональными попрошайками. Воры использовали ампутантов, чтобы проникать в дома через недоступные здоровому человеку щёлочки. А ещё были мода, желание угодить хромому от рождения правителю, аристократы с изысканными сексуальными предпочтениями.

   В Китае существовали фабрики по выращиванию карликов. Детишек сажали в специальные вазы, где они жили замурованные, годами, и мягкие кости деформировались в сосуде, приобретая ту форму, которую требовал заказчик.

   Свой медовый месяц Кошелевы провели в Индии и там, на провонявшем карри, горчицей и куркумой рынке, среди пёстрых платков, горластых зазывал, пожирателей огня и заклинателей змей, Артур увидел мальчика-паука. Изувеченное создание ползало на животе и культях, выпрашивая деньги у прохожих. Заметил шокированный Артур и хозяина — индуса в шервани, которому инвалид передал заработанные пайсы.

   Как и индийские, и китайские коллеги, таинственные владельцы жёлтых автобусов похищали детей. И уродовали, но не тело, а душу, перекраивая её до неузнаваемости. Название, придуманное каким-то журналистом, кажется, льстило чудовищам. Иногда на стенах появлялись фразы вроде «компрачикосы — наши отцы!».

   И Артур полагал, что это имечко уместнее, чем проскальзывающее в газетах слово «тёмные педагоги». «Педагоги? — восклицал он зло, — Скорее, хирурги!».

   Электричка остановилась, встряхнув редких пассажиров. Кошелев вышел на перрон, убедился, что его не преследуют. Дождь закончился. В воздухе стоял запах озона и черёмухи, крови и растоптанной смородины. Электричка застучала колёсами, унося прочь прилипшую к стеклу задницу бритого дикаря.

   Почти дома…

   За газетным ларьком припарковался «жигулёнок». Таксист, плечистый мужик в камуфляже, смерил Кошелева оценивающим взглядом, отпер дверцы. На сидении рядом с ним лежала бейсбольная бита.

   Артур продиктовал адрес.

   — Дети есть? — поинтересовался водитель, когда «жигуль», откашлявшись, тронулся.

   — Сын, — сказал Артур.

   Водитель сочувственно закряхтел. Автомобиль проехал под надземным теплопроводом, с которого, как борода, свисала изоляция. Покатил слабоосвещёнными дворами.

   — А у вас? — спросил Артур из вежливости.

   — Мы своего похоронили шесть лет назад, — он кивнул на болтающуюся иконку с ликом святого Николая, — Коленьку…

   — Мне жаль.

   — А мне нет, — улыбнулся таксист. — Я рад, что он не дожил… до этого…

   Таксиста ткнул пальцем в окошко. «Жигуль» объезжал футбольную площадку, окружённую с четырёх сторон металлической решёткой. На решётке были развешаны дохлые кошки. Внутри подростки гоняли мяч. Нет, вовсе не мяч, а что-то слизко блестящее в свете фонаря.

   — Ты не учишь его, — говорила Алиса, утирая слёзы. — И я не про эти дурацкие книжки, воздухоплаватели, пираты…. Что он найдёт в них?

   — Всё, — отвечал Артур, прижимая к себе жену. — В них есть всё.

   — Он должен уметь выживать, — твердила Алиса. — Приспособиться к миру. К настоящему миру! Однажды ему придётся выйти из убежища. Однажды…

   Длинноволосый подросток повис на решётке, провожая автомобиль насмешливым взором. Лицо вдавилось в ячейки, растянулось, лишилось человеческих черт.

   — Звери, — сплюнул таксист.

   Артур зажмурился и просидел так до дачного участка.

   — Да у тебя здесь целая крепость! — присвистнул таксист, сворачивая к двухэтажной постройке за высоким забором. Камеры наблюдения следили сверху зоркими огоньками.

   Кошелев расплатился, оставив водителю на чай, и зашлёпал по лужам. Дождался, пока «жигуль» скроется за углом. Набрал на панели код, отключающий сигнализацию. Бронированная дверь, первая из трёх дверей, впустила и тут же защёлкнула все свои замки.

   Дома, наконец-то дома.

   Сгорая от нетерпения, Артур побежал по аллее.

   Жена встретила его на кухне. Щемяще-беззащитная в вылинявших джинсах и мужской футболке. Он обнял её, поцеловал прохладные щёки, сухие губы.

   — Мне кажется, я ехал тысячу лет!

   Она молчала, смотрела на него отчуждённо, и руки её висели вдоль тела.

   — А где Ваня? — Артур завертел головой, будто сын мог прятаться под столом или в рукомойнике с немытой посудой, — Я купил ему подарок в городе, — он достал из пакета томик Туве Янссон, — «Муми-тролль и комета», в детстве я обожал её. Ты читала «Муми-тролля и комету», дорогая?

   Его зрачки метались от жены к столу, на котором почему-то не было ужина.

   — Артур… — прошептала она.

   — Ваня спит, да? Ты уложила его? Хорошо… это хорошо…

   Он закружился на месте, всколотил пятернёй волосы. Упал на стул. Улыбнулся пластиковой улыбкой.

   — Ты читала «Муми-тролля и комету», милая? — спросил он с мольбой.

   — Артур, — произнесла Алиса в пустоту, — сегодня утром я ходила на рынок за продуктами.

   — Здорово, — сказал он. — Ты умница, милая…

   — Там был этот автобус. Жёлтый автобус.

   — А где же Ваня? — перебил он. — Где наш Ванечка?

   Её веко дёрнулось.

   — Я подошла к нему, Артур, к чёртовому автобусу. От него несло смертью. Вблизи он грязный, весь в каком-то смальце и прилипших насекомых. Трупики мух, лапки, усики. Как большая мухоловка… Я постучала в стекло.

   — Зачем? — он уставился на жену ошеломлённо, — зачем ты постучала в стекло, любимая?

   — Они не открыли дверь, — продолжала Алиса, — но я знала, что они меня слышат. Я назвала им адрес. Я сказала, что у нас есть сын. Я сказала, что отключу сигнализацию. Я…

   Кошелев вскочил, опрокинув стул.

   — Что ты натворила?

   — Ты что, — полные боли глаза обратились к мужу, — правда, думаешь, что стены защитят его? Замки и камеры? Дети… дети убьют его рано или поздно. Твоего пухлого книжного мальчика. И прежде чем убить…

   — Заткнись! — он ударил её наотмашь — впервые в жизни.

   — Прежде чем убить, — процедила она с ненавистью, — они будут издеваться над ним. И ты ничего не сделаешь. Но если он станет таким, как они…. Как ты не понимаешь? Только тогда у него будет шанс.

   Он схватил себя за волосы и закричал. Гортанно, до хрипа. Потом вышел из кухни на ватных ногах. Пересёк вестибюль. Ему померещилось, что он слышит запах резины, запах стерильных перчаток, совсем недавно касавшихся перил. Слышит эхо поднимающихся по лестнице шагов. И неумолимое «чик-чик» холодных ножниц.

   Артур не побежал, а двинулся медленно, отмеряя каждую ступеньку.

   — Я дома, малыш, — сказал он.

   Алиса осмелилась зайти в детскую комнату под утро. Муж сидел на полу, среди книжных стопок. Его губы шевелились, руки суетливо перекладывали тома.

   — Толкиен… и Жуль Верн… и Буссенар… ага, и Стругацкие, конечно.

   Алиса прислонилась к стене.

   — Что ты делаешь?

   Он вздрогнул. Посмотрел на неё лихорадочно сверкающими глазами.

   — Ах, это ты, милая. Я тут ищу кое-что. Нужно быть готовыми к возвращению Вани.

   Артур сдул с книжки пыль.

   — Экзюпери… Я так плакал, читая его в детстве. Невозможно не плакать. А вот, погляди, Кэрролл, Заходер, Булычёв…

   — Зачем это? — спросила она устало.

   — Чтобы он вспомнил, — сказал Артур, улыбаясь, — Я верну ему всё, что они отрежут. Я изобрёл способ. Вот Волков, Линдгрен и Фенимор Купер. Компрачикосы бессильны против этого. Олеша, Льюис, Ян Ларри…. Погляди, любимая, ты только погляди…
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    Дмитрий Костюкевич
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Я шагнул на дверь, и она открылась.

   За офисным столом у монитора сидел начальник Отдела Распределения Взяток. Его оплывшая харя мало уступала размером монитору. Стол подковой огибал жирдяя и, казалось, сдавливал его, как наручник неугомонную руку. Огромное кресло делали на заказ.

   Начальник Отдела Распределения Взяток был сер и статичен, с мимикой гипсовой маски. Он шаблонно повернулся в мою сторону.

   Уже потом врачи мне втолковывали что-то про «мнимые» картинки, которыми жонглировал зрительный центр моего мозга. Про ощущение виртуальности, вызванное «Муаллином». Что-то ещё. Эти сраные врачи всегда найдут объяснения, они монополизировали выдувание мыльных пузырей новых названий — болезней, лекарств, состояний, — которые якобы всё объясняют. Ваш мозг под действием Хрен-Знает-Чего выработал Хрен-Знает-Какой-Фермент или активировал Хрен-Знает-Какие-Связи, и вы оказались в Хрен-Знает-Каком-Состоянии… В общем, назовём эту болезнь Какая-то-Новая-Хитрая-Хрень!

   Я достал дробовик и выстрелил.

   Монитор взорвался, брызнул стеклом и пластиком. Я не промахнулся. Куда целился — туда и попал. Пусть этот мешок с требухой для начала наложит в штаны.

   Жирдяй попытался встать. Гримаса испуга, раздувшиеся от страха зенки, метнувшиеся в мою сторону фаршированные колбасы рук: открытые ладони, растопыренные пальцы. Мол, не надо, не убивай. Пузо толкнуло стол, и пластиковая корзина с приклеенной скотчем картонкой «МЕЛКИЕ ВЗЯТКИ» упала на пол.

   Я выстрелил. А потом ещё раз, уже в падающее без головы тело — пуля потонула в жировых складках и, взорвавшись, перемешала внутренности.

   Включили сигнализацию. Наверное, служба наблюдения. Наплевать. Тихие бродилки с выжиданием — не для меня.

   В коридоре я дозарядил дробовик, направился к лифтам. Плоские лампы в антиударных решётках пульсировали красным, под ними противно визжали динамики. Я разнёс пластиковую коробку — сирена не заткнулась.

   Наугад открыл ногой одну из дверей. Просторный офис, не чета, конечно, апартаментам застреленной свиньи…

   Бритоголовая особа орально обслуживала какого-то брючно-пиджачного кабинетчика. В возвратно-поступательных движениях женской головки просматривалась целеустремлённость поршня. На бритом затылке — штрих-код и эмблема кролика. «СЛАДОУСЛУГИ. БЛЯДИ КРУГЛЫЕ СУТКИ!» Доставка в течение пяти минут и всё такое… Полчаса услуг этой сосухи — недельная зарплата моих родителей.

   Родители. Каждый раз меня переполняет злоба, когда думаю о том, что бедные старики всю жизнь копили деньги, чтобы выкупить дряхлый домик на окраине, который снимали почти сорок лет, но кто-то наплевал на право первоочерёдности, занёс конвертик в один из кабинетов, где в обеденный перерыв трахают девочек из «СЛАДОУСЛУГ», и офисная крыса из Отдела Распределения Взяток подмазала нужные шестерни в жилищном ведомстве. Мои родители оказались на улице из-за сфабрикованной просрочки оплаты, с аннулированным стажем съёма, а домик достался какому-то аферисту. Теперь не обязательно знать, кого и как подмазать, за вас это сделает специальная структура. Плати и Наслаждайся.

   Когда злость остаётся лишь внутренней желчью, не способной прорвать гнойник, выход один — две капсулы «Муаллина» и виртуальный модуль, подключённый к Сети. Бегство. Трусость… Засовываешь голову в песок и ждёшь очередного пинка под зад.

   Да, я трус. А ещё врачи и люди в чёрных костюмах твердят, что я уникален.

   Я прострелил шею закатившему глаза кабинетчику. Она тоже взорвалась, как переспелый баклажан. Я разрядил в стены и потолок оставшиеся разрывные пули — надоели. Послал в магазинное гнездо четыре простых патрона.

   Шлюха, размахивая руками и визжа, выскочила в коридор. Её трясущаяся лысая голова смахивала на гипсовую болванку, а веер рук — на папоротники. Я подумывал убить и её, но не стал.

   Из лифтов сыпала охрана. Не надо было задерживаться, авось и успел бы проскочить на level2 без ненужной стрельбы. Цель-то выполнена — жирдяй мертв… ну, да ладно, порезвимся.

   Я нырнул в коридорную нишу. На уровне лица в стеклянном щите крепился порошковый огнетушитель. Можно было бы разбить стекло и швырнуть огнетушитель к лифтам, а потом всадить в него пулю. Наверняка, вышло бы эффектно.

   В стену ниши, проглядываемую от колоннады лифтового фойе, забарабанили пули. Одна неудачно срикошетила мне в грудь…

   Занавес. Сейчас модуль запросит перезагрузку…

   Но модуль не запросил. Обсаженный «Муаллином» я плавал в онлайн-темноте, а потом провалился в чернильный мрак беспамятства. Видимо, виртуальную приставку коротнуло, и нервные окончания облизал электрический ток.

   * * *

   — Так ты убеждён, что просто играл в игру?

   — «Доступная Месть». Версия V2V, — в десятый раз повторил я этим кретинам. Кретины каждый раз были новые, но в неизменных чёрных костюмах, с блестящими, как яйца хозяйственного кота, бэйджиками и вросшими в руку диктофонами. Спецслужбы, мать их так. Какой-нибудь секретный отдел с дурацкой аббревиатурой типа ЖОПС или ЧИЧА.

   — Опиши подготовку к игре.

   — Инструкцию вы найдёте на упаковке любой приставки.

   — Остроумный, бля? Шокерните умника.

   Когда меня перестало рвать, главный — агент, который приказал меня «шокернуть», — закурил, вызвал уборщицу, а агента с электрошокером жестом отогнал к стене. Толстая тётка с азиатским лицом вымыла пол. Всё это время в комнате стояла тишина.

   Меня мутило, кожу под правым соском, куда воткнулись иглы шокера, словно скрутили узлом. Главный сложил руки на груди.

   — Начнём сначала. Я откровенен с тобой, ты откровенен со мной. Беседуем, отвечаем на вопросы. Лёгкий такой диалог. Хотелось бы полюбопытствовать, как ты готовишься к игре? Приставки с погружением в виртуальность посредством биостимулятора «Муаллина» — новшество рынка, и мне очень интересны некоторые нюансы…

   — Конечно…

   Я сглотнул, собрался с мыслями.

   — Обычная подготовка: ванная с тёплой водой, подключение к локтевым и позвоночным портам…

   — Пенисная колба?

   — Только для сексуальных игр. Её называют «Либидо-порт».

   — Забудем про проводки в члене. Когда принимают «Муаллин»?

   — За полчаса до подключения. И когда таблетки начинают действовать, надеваешь шлем и выходишь в Сеть.

   — Что значит «начинают действовать»? Как это проявляется?

   — Красные пятна на сетчатке. Ложная сонливость.

   — На сетчатке? Ты что, в зеркало смотришь?

   — А нельзя?

   Главный молчал с минуту. Барабанил тонкими пальцами по столу. Было похоже, что он решает, сказать мне что-то или не стоит. Сказал:

   — «Муаллин» воздействует на зрительный центр. Побочные эффекты пока не установлены. Препарат уже запрещён, не только в игровой индустрии, но и в фармацевтике вообще. Длительный приём вызывает фиксированные галлюцинации. А твой случай — уникален до абсурдности.

   Я молчал.

   — Ты убил двух охранников и семерых служащих Отдела Распределения Взяток на первом этаже. На втором этаже — ещё двоих, включая начальника отдела. Столько крови я не видел со времён Сайгонца.

   — Сайгонца?

   — Один псих так себя называл. Этот косоглазый взорвал самодельную бомбу, начинённую металлической колючкой и битым фарфором, в булочной. Так вот, ты косишь кучу народу, тебя подстреливают, а когда оперируют и приводят в чувства, заявляешь, что лишь играл в онлайн-игру, а закоротившая приставка едва тебя не убила.

   — Так и было.

   — Хорошо. Почему ты убил этих людей?

   — В игре?

   — В игре…

   — Мои родители остались без крыши над головой из-за сволочей в Отделе Взяток. Теперь на месте их дома — игровой клуб. Игровая реальность «Доступной мести» основана на виртуализации нашего города и зарегистрированных в сетевой карте жителей.

   — И ты можешь убить кого угодно, хоть мэра?

   — Могу. Виртуального. Как и вы, если купите…

   — Оружие. Где ты берёшь его в игре?

   — После загрузки, в тамбуре синхронизации вам предлагают на выбор оружие и боеприпасы. Вы же не думаете, что я храню дома дробовик?

   — Ты купил его в магазине перед визитом в Отдел Взяток. Хозяин «Бакалеи Огня» тебя опознал. Знакома эта лавочка?

   — Она рядом с магазином китайкой еды, куда я хожу.

   — Сколько времени длится загрузка.

   — Трудно сказать. Время в И-реальности условно. Паузы и дозагрузки похожи на состояние дрёма.

   — И-реальности?

   — Игровой реальности. Загружаешь виртуальный дубль города и мстишь виртуальным обидчикам.

   Агент долго смотрел прямо мне в глаза, словно высверливал дыры.

   — Произошло примерно следующее… Перенасыщенный «Муаллином» мозг каким-то образом отключил тебя от игрового процесса, от Сети, при этом оставляя иллюзию игры. Ты оделся, в «Бакалее Огня» купил дробовик, патроны, а потом ворвался в…

   — Этот бред я уже слышал. Вы сказали, что меня ранили. Где тогда шрам? — Я распахнул больничную рубашку.

   — Ты с Луны упал? Лазером никогда не штопали? Даже растлители малолетних получают стандартную медицинскую помощь перед судом.

   — Нет.

   — Что — нет?

   — Не штопали.

   — Хм, ладно… Каковы тактильные ощущения в И-реальности?

   — Практически идентичные обычным.

   — Имя Чару До тебе что-нибудь говорит?

   — Этим ником я иногда пользуюсь на форуме.

   — Это твоё имя!

   — Я же говорю, мой ник.

   — Имя, данное при рождении. Имя, которое выдал компьютер по отпечаткам.

   — Ерунда.

   — На каком форуме ты им пользовался?

   — На форуме сайта «Симс-Лайф».

   — Это разработчики «Доступной Мести»?

   — Да.

   — Ты убивал прежде?

   — Прежде?

   — Ты убивал в прошлом?

   — Да. На войне в Заливе. Я не видел тех, кого убил, но — да, это было убийство. Не так трудно нажать на кнопку, когда противник лишь маленькая точка на горизонте. Это, как закрыть глаза и кинуть в темноту камень. Но когда мы подплыли к лодке… Шариковая ракета превратила испанцев в решето… И вот тогда скручивает, пробирает до костей, словно лично вдавливал каждый шарик, пропихивал через мясо, мышцы и кости…

   — Тебя мобилизовали?

   — Да, из-за психического расстройства. Сначала был месяц в лечебнице Бертрана.

   — «Муаллин» входил в курс лечения?

   — Я мало что помню. Часто бредил, а они пичкали меня разной гадостью. Мне казалось, что это мёртвые испанцы пытаются накормить меня титановой дробью. Кажется, я покалечил медсестру…

   — Лечебницы Бертрана не существует.

   — Что?

   — Войны в Заливе никогда не было. Ты рассказывал про неё и на прошлых… беседах. Мы изучили стенограммы и уточнили некоторые моменты. Выяснилось, что есть такая игра, точнее игра, похожая сюжетом на твой рассказ — с фантастическими шариковыми ракетами и вымышленным конфликтом с Испанией. Один из эпизодов разворачивается в Заливе…

   — Это что, какой-то психологический тест?

   Главный молчал. Мерно работал вентилятор, тонкие пальцы постукивали по столешнице. И всё. Агенты за спиной главного, казалось, даже не дышали.

   Я подумал: какие-то они шаблонные. Надуманные. Сплошные шаблоны — звуки, обстановка, диалог.

   Так стало легче.

   Агент напротив приоткрыл рот.

   — Вернёмся к Отделу Взяток. Опиши всё в подробностях. Мелкие детали. Ощущения.

   А вот это что-то новое.

   — Зачем?

   — Мы хотим сравнить с записями камер наблюдения. Насколько ретуширует восприятие «Муаллин».

   Они шутят? Если бы у них были записи, давно бы ткнули меня лицом в экран — жри доказательства. Или их не волнует моё понимание реальности? Зачем убеждать лабораторную крысу, что она красная, а не белая, поднося зеркальце, главное — понять, почему она думает, что белая.

   Ко мне подтолкнули лист бумаги. Долго искали ручку, пока кто-то из агентов не расщедрился на серебристый «Паркер».

   — Сразу начни с убийств на втором уровне.

   Я расписал ручку о край листа, потом вывел: «Я шагнул на дверь, и она открылась». Подумал. Посмотрел на потолок. Он был серым с тёмными разводами.

   Опустил взгляд на людей по другую сторону стола.

   Остановил свой взгляд на лице одного из агентов. Он стоял за спинами коллег, так что виднелась лишь маленькая голова. Что-то смутило меня. Я попытался сосредоточиться, но лицо нырнуло в сторону, послышалось журчание — агент набирал воду из автомата. Потом появилось вновь, с пластиковым стаканчиком у рта. На лбу темнело какое-то пятнышко.

   Я присмотрелся.

   Понял, что это.

   Проступающее зерно пикселей.

   Я улыбнулся. Посмотрел на ручку в руке. Ее конец показался достаточно острым, чтобы…
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Снаружи раздался визгливый хрип — особенная смесь рычания и животного плача, признак того, что чей-то молодой организм поторопился побороть снотворное. Степан поднес кисть к лицу, растопырил пальцы и принялся внимательно разглядывать. Пальцы. Кожа да кости, мяса почти нет. Снимать кожу было бы легко, только зачем, она тонкая, много складок, шрамы, такая во время обрядки наверняка порвётся. Да и какому извращенцу понадобится перчатка из человеческой кожи, тонкой, но грубой.

   — Но ведь это же не так, — сказал он едва слышно, — ведь всё совсем не так.

   За дверью сколоченного на скорую руку туалета еще топтался утренний туман, но уже подсыхал, уступая воздух молодому весеннему солнцу. Шумно сопел Густав, видать взялся за кого-то большого.

   Степан ушел не потому, что испытал нужду, маленькую или большую, а потому, что убежал. Не смог вынести того, что открылось его взору. Раньше было не так, это шло по нарастающей, и в этот раз… оказалось слишком, он струсил.

   — Я просто псих, — вздохнул Степан, — просто еще один псих. Не прошло, значит, стороной. Не отпустило…

   Внутри сортира воняло, но это был человеческий запах, к которому Степан относился с большим пониманием, чем к тому, который метался снаружи, вокруг контейнера с отходами. Так странно. Выходило, что именно отличие этих двух воней стало последним островком истины среди кошмара, в который Степан отказывался верить.

   Густав знал, точнее, был в курсе. Но знать — не значит понять, и этот русский немец регулярно крутил у виска. И дня не проходило, чтобы он, кривя рот в ехидной усмешке не предлагал «нажраться, чтобы прошло». Вообще, Густав — хороший товарищ, подменил пару раз, и не заложил.

   — Должно пройти, — убеждая самого себя, прошептал Степан, — Вытерпеть надо, пройдёт.

   Всё началось где-то месяц назад…

   Ножи должны быть только острые, на случай если затупятся на столе их лежала целая россыпь. И все были отлично заточены предусмотрительным Густавом. Немецкая порода, что тут скажешь. Густав во всём любил порядок, даже сапоги ухитрялся держать чистыми, а не как у Степана — всегда мятые и обляпанные, будто жеванные, а ближе к подошве так и вовсе лохматые из-за влипшей в загустевшую кровь травы.

   Степан крутанул в руке нож, зачем-то потёр ребром ладони лоб и взялся за спящего зверька. Поднял тому заднюю лапу и воткнул остриё с тыльной стороны, в белое пятнышко, которое шло от живота. Повёл разрез до стопы, аккуратно обвёл вокруг мягких розовых подушек, затем вернулся к лапе и продолжил к животу, по центру пятки, через подколенную впадину, так до промежности, медленнее между хвостом и анальным отверстием и дальше по соседней лапе таким же точно путём. Он обращался с ножом ловчее немца и пока Густав возился со второй лапой, Степан уже отложил нож и принялся обеими руками освобождать от шкуры задние лапы и хвост. Затем он подвесил тушку на крюк, пропустив его между щиколоткой и ахиллесовой жилой. Длинное тело куницы повисло, как чулок, из которого сверху торчали три тощие и бледно-розовые косточки — освежеванные лапы и хвост. Степан ухватился обеими руками за края «чулка» и, слегка присев, потянул вниз. Насчет век и губ он не волновался, у куниц требовалось сохранять только уши и нос, их нельзя было порвать, поэтому, дойдя до головы, Степан замедлился. Подработал ножом вокруг глаз, внимательно обошелся с носовым хрящом. У куницы он хоть и маленький, не как у медведя, но если оставить слишком много — будет гнить, а мало — получится дырка. Оттягивая шкуру вниз, Степан сосредоточенно орудовал ножом, метко нанося небольшие надрезы только там, где было необходимо. Наконец, он подрезал губы, освободил нос и последним усилием дотянул «носок» до кончиков передних лап.

   Возившийся с веками Густав скользнул завистливым взглядом по костлявому ошмётку, в который превратилась куница:

   — Михалыч, мне завтра утром надо к матери, в больничку, ты уж подмени, вон у тебя как ловко…

   — Гусь, — отозвался Степан, снимая тушку с крюка, — нахал ты, сейчас самая работа…

   — Да я понимаю, Михалыч, но мне позарез…

   Степан бросил куницу в железный контейнер и встал рядом, указывая на него ножом:

   — А с этой хренью мне как? Уже воняет, хоть вешайся. Я один что ли должен?

   — Да ладно, Михалыч, я же не на весь день.

   — А-а, ну тебя.

   — Спасибо.

   — Но учти, Гусь, долг знаешь ли…

   — Не вопрос, — выпучился Густав, разводя руки и отводя назад голову, — с меня причитается.

   Степан взял парную, только что снятую шкуру и подошел к стоящим вертикально рядом с контейнерами для отходов деревянным болванкам. Их было несколько разного калибра, полированных, с конусом на вершине. Для разных животных. Он выбрал ту, что подходила куницам и набросил на неё «чулок» шерстью внутрь. Левой рукой зажал мех на хвосте, кожа натянулась, а ножом в правой сделал надрез и начал счищать жир обухом. Это назвается обрядкой. Когда шкура приобрела ровный белёсый цвет, он протёр её мокрой тряпочкой и проверил на остатки жира — придавил в нескольких местах, не идёт ли. После этого снял с болванки и стал крепить на «правилке» — специальной доске, предназначенной для сушки. Шкурку надо было равномерно натянуть. Так он и сделал. После чего отнёс в специальную комнату, где поддерживалась необходимая температура и влажность. Подвесил под потолок, в ряд, рядом с сотней похожих. В это время Густав пыхтел, раскрасневшись, над натянутой на болванку изнанкой животного. Отставал.

   Степан освежевал еще пару куниц, и взялся за песца. Эти были немного больше и похожи на лис, только белые. Именно поэтому к ним требовалось особенное внимание — пятна крови, царапины и безличины — участки кожи без мехового покрова — всё это встречалось достаточно часто. Запертые на месяцы и годы в небольшой клетке, животные становились агрессивным и постоянно дрались, то и дело раздирая друг другу незаживающие раны на холке, или выгрызая глаза. Царапины и безличины могли привести к разрыву, так что снимая «чулок», приходилось осторожничать. Зато некоторые животные, чаще всего лисы, не имели кончиков лап, затянувшиеся культи вместо них, или сухие торчащие кости — результаты неудачных попаданий лап в отверстия сетки, заменявшей в клетушках пол. В этом случае наоборот — меньше возни с коготками и подушечками.

   Степан переложил зверька на стол, привычным движением поднял заднюю лапу и вонзил в неё кривой с прорезью нож. Он еще успел подумать, что лезвие, пожалуй, затупилось, что инструмент пора менять, оставить Густаву на заточку… но рука дёрнулась, нож почти беззвучно шлёпнулся на бетонный пол, а сердце заколотилось с удвоенной силой. С ужасом всматриваясь в то, что перед ним лежит, не веря собственным глазам, он побледнел и отшатнулся. Затем его бросило в жар, стол поплыл в сторону, затылок сдавило мощными ударами сердечного насоса. Степан покачнулся, и, едва не упав, схватился за крюк, с которого только что снял освежеванную куницу.

   — Михалыч? — повернулся Густав.

   Степан не ответил, зажмурился, провёл ладонью по волосам и дрожащей рукой принялся расстёгивать рабочий халат.

   — Эй, Михалыч, стой, ты чего?

   — Не могу… человека вижу…

   — Да ладно, Михалыч, не дури.

   — … ребёнка.

   С тех пор видения не прошли, но усилились. Всего за пару недель всё стало значительно хуже: яснее и четче. Натуральней. Такое не показывают по телевизору, такое даже снимать страшно… как привыкнуть?.. и нужно ли вообще привыкать?.. или ждать, когда отпустит?.. послать всё к черту?

   Степан тяжело вздохнул и вышел. Коротко вскрикнув, за спиной бухнула дверь. Привычно. Всё вокруг так привычно, но перед ним явился запредельный ужас: ножи, крюки, болванки, растянутые на «правилках» дырявые лица, — это всё не укладывалось в осмысленный мир, но потрошило его внутренности, вываливая на обозрение странную, невозможную реальность. Контейнер для отходов, где некоторые ошмётки раньше времени отходили от наркоза и корчились, ворочаясь в предсмертных муках. Вяло, как во сне, копошилась эта куча освежеванных детских тел. Степан прошел мимо, стараясь не всматриваться.

   «Я просто псих, это всё только животные, никакие не дети, не люди даже, это всего лишь лисы, куницы, песцы… еноты. К черту сомнения, надо забить, и делать свою работу. Просто работать. Как привык».

   Степан подошел к столу и стиснул зубы.

   — Ну что там, Михалыч? — сочувственно поинтересовался Густав, — опять что ли накрыло?

   Михалыч отмахнулся, бросил взгляд на товарища… зря. Едва поборол рвоту. Немец уже прошел глаза и губы и, мерно посапывая, ковырялся теперь с носовым хрящом. Мальчику лет семь. Степан сделал глубокий вдох и поднял со стола потяжелевший раз в десять нож. Теперь то же предстояло сделать самому.

   — Это песец, — процедил сквозь зубы Степан, поднял детскую ножку и вонзил нож в щиколотку.

   * * *

   — А этот, который в сапогах, с бородой…

   — Это Миха, Степан, мы с ним служили, — объяснил Илья Афанасьевич. — Не знаю, чего-то он кислый в последнее время, может случилось чего, не говорит. Мы же с ним это, считай, вторую чеченскую всю вместе отмахали, отличный мужик, ни разу не подвёл.

   — Отличный, говоришь? — Егоров заглянул в глаза Илье Афанасьевичу.

   Когда они приехали и шли мимо клеток, встретился им этот Степан, как леший бородатый, прошел мимо, не поздоровался, даже не посмотрел в их сторону, лишь хмуро таращился куда-то перед собой, холодным и пустым взглядом, будто не человек он вовсе, а так… заводная кукла.

   — Говорю же, отличный мужик, — слегка повысил голос Илья Афанасьевич, и запнулся, — отличный… за него любой готов был, если надо, но война, знаешь, такая, — он сжал губы и широко махнул рукой от виска. — Зачищали мы как-то одно село, да как село — десяток домов на краю оврага, оттуда по нам снайпера били, ну их наша артилерия и накрыла, разворотили всё, мы туда идём, а кругом… ну, нам не привыкать, мы тогда уже насмотрелись.

   Илья открыл небольшой холодильник и достал пол-литровую бутылку водки:

   — Будешь? За встречу?

   Егоров кивнул.

   — Так вот идём мы, а чечены знаешь, такие… упёртые, из дома хрен выйдут, миномёт им не миномет, пушка не пушка, черт их поймет. А-а… короче, разворотило там один участок, богатый какой-то, тракторы во дворе, скотина из сарая орёт, осколками порезало. Ну, а в доме… семья жила, детишек… семеро… — Илья вздохнул, расставил на столе стопарики и сощурился на окно, — по двору… мы их тогда часа два… собирали.

   — И никто не выжил?

   — Да какой там выжил, скажешь тоже! Кожа отдельно, кости отдельно…

   — Кошмар.

   — Ага. Вот тогда у него, видать, и скомкалось что-то в голове.

   — У кого?

   — Да у Михи, у кого, у Степана.

   — Это как?

   — Сдаваться пошел, еле спасли, ранили только… короче, передали тогда санитарам. Хорошо жив остался, я так считаю. Скольких мы парней хороших… — Илья Афанасьевич покачал головой, — А-а… не будем, ну его! — он хрустнул бутылочной крышечкой и заглянул в горлышко. — Твои то как? Понравилось им моё хозяйство?

   Егоров был рад сменить тему, все эти чеченцы, война, смерть и несправедливость, он считал, лучше держать такое от себя подальше, не думать — так жизнь дольше останется красивой. Да он, вообще-то, не за военными рассказами приехал, а жене за шубой, так сказать, напрямую от производителя. Но его давнишний школьный товарищ, выяснилось, шубы не шьёт, а лишь мех заготовляет. Узнав об этом, Егоров немного расстроился.

   — Да, понравилось, вроде, енотики, лисички, прям зоопарк у тебя.

   — А то! — Илья Афанасьевич улыбнулся, но вышло как-то грустно.

   — И чего, ты один всем заправляешь?

   — Нет, — загудел Илья Афанасьевич. — Пятеро у меня. Двое вот скорняжничают, Степан и немец тут один, Густав, его нет сегодня, мать хоронит. Еще вот жена на бухучете, и два водителя, обоих Сашами зовут, прикинь. Они же и кормят, мне же тут кормов на всю эту скотину, знаешь сколько надо?

   — Представляю, — обреченно кивнул Егоров, глядя как рядом с запотевшим, налитым до краёв стопариком, появляется закуска.

   — Ну что, вздрогнем? — сверкнул глазами Илья Афанасьевич и поднял со стола стопку. — За успех!

   Егоров снова кивнул. Он приехал сюда не один, привез двух дочерей, посмотреть на зверушек. Илья Афанасьевич тоже имел детей и по глазам Егорова догадался, что того смущает.

   — Да не волнуйся ты, если что Степан за ними присмотрит, он мужик что надо!

   Юля и Оля. Юля старше на год, ей было уже девять.

   — Я буду беленькой лисичкой, — сообщила Юля, рассматривая песца.

   — Я тоже, — отозвалась Оля, зажимая нос — она дольше сестры не могла привыкнуть к едкому запаху, обволакивающему клетки.

   — Нет, повторять нельзя, выбери кого-нибудь другого.

   — Но я тоже хочу быть лисичкой.

   — Ну ладно, тогда я… — Юля пробежалась взглядом по рядам клеток, в которых копошились разноцветные животные, — тогдя я буду енотиком. Ты лисичка, а я енотик, вот!

   Младшая Оля нахмурилась, подошла к клетке с двумя грустными енотами и, оттопырив нижнюю губку, приготовилась заплакать. Юля заметила и взяла сестру за руку:

   — Ну, хорошо, давай мы вместе будем енотиками.

   — Давай! — как ни в чем ни бывало, обрадовалась Оля. — Вот такими, полосатенькими.

   — Хорошо, — прищурившись, согласилась старшая сестра.

   — А почему они в клетке? — спросила Оля.

   — Потому что их пустят на шубу, — быстро ответила сестра.

   — На шубу? — удивилась Оля.

   — Ну да, убьют, сдерут с них мех и сошьют из него шубу, — злорадно подтвердила Юля.

   На этот раз она не успела заметить, как на лице плаксивой сестры набухли и сразу же покатились по щекам слёзы. Оля мигом раскисла, захлюпала носом, и, размазывая по лицу непослушную влагу, заревела в полный голос.

   — Ладно, не плачь, я пошутила, — присев перед сестрой на корточки, спохватилась Юля.

   — Не пошу-у-ути-и-ила, — протянула Оля.

   — Пошутила, правда пошутила, честное слово.

   — Ты врё-ё-ёшь.

   — Нет, не вру, правда, честное-пречестное, не вру, пошутила, хватит реветь, ты же уже в школу ходишь, тебе нельзя реветь.

   — Мо-о-ожно, — заревела Оля еще громче.

   — Так, — Юля заговорщицки оглянулась, нет ли кого поблизоости. Они стояли между двумя рядами клеток, протянувшимися в обе стороны метров на сто или даже двести. За этим рядом был другой, за ним третий и так далее, всего рядов шесть, или семь. Казалось, клетки были повсюду в бесчисленном количестве. Только с одной стороны стояла бытовка, из которой они пришли, а с другой торчал, слегка покосившись, зелёный деревенский туалет.

   Юля подошла к клетке с енотами и присмотрелась к запиравшему дверцу крючку, снова оглянулась. Вокруг никого.

   — Чтобы тебе доказать, что их не убьют, я вот что сделаю, смотри.

   Оля мгновенно затихла, а Юля сняла крючок, приоткрыла дверцу и протянула к еноту руку. Оля открыла рот и громко всхлипнула. Один из енотов оскалился и зашипел. Юля испугалась и отошла.

   — А они кусаются? — поинтересовалась младшая сестра.

   — Не знаю, — ответила Юля.

   Они отошли, а еноты оживились: первый, который побольше, встал, опёрся лапой о сетку дверцы и отодвинул. Прямо как человек. Когда увидел, что путь открыт, немедленно прыгнул вниз и потрусил в сторону туалета. Второй удивлённо заработал усами, осмотрелся, обнюхал выход на свободу и деловито последовал за товарищем.

   — Вот видишь, — Юля облизнула пересохший рот, — теперь из них не сделают шубу.

   — А куда они идут? — продолжая всхлипывать, спросила Оля. — Давай посмотрим!

   — Давай, — согласилась Юля и они пошли по следу сутуловатых и неторопливых енотов.

   Степан увидел открытыю клетку примерно через четверть часа. Последнее время, проходя мимо клеток, он старался в них не заглядывать. В его новом страшном мире за грязными решетками сидели совсем не лисы, не песцы, не куницы и не еноты. В тесных, грязных, вонючих и липких, вечно продуваемых ветром клетушках — томились не детеныши животных, а человеческие дети. Белые, но большинство — грязные калеки с торчащими вместо ног или рук костлявыми обрубками, и уроды в болячках, с выцарапанными глазами и разодранными до липкого розового мяса загривками.

   Он старался на это не смотреть, а в голове вертелась, оставляя всё меньше сил выносить, и наматывая всё больше желания всё к черту бросить, мысль, что он заурядно сошел с ума.

   Степан приблизился к открытой клетке, прочитал написанную от руки бумажку. Дата рождения животных. «Еноты, — мысленно вздохнул Степан, — девять месяцев. Пора значит. Надо ловить».

   Он проверил в кармане шприц и переложил в правую руку специальную рогатину, которой перед уколом удерживают животное за шею. Затем присел и опустил голову к самой земле. Между лотком с экскрементами и робкой травой имелся небольшой зазор, в него легко просматривались все проходы между рядами. Пролезть в эту теснину не смогла бы даже куница, не то что енот. Значит где-то могли сейчас мелькнуть его черные когтистые лапки.

   Но Степан высматривал другое.

   Апрельский вечер заставляет себя ждать. Уже и поздно, и восемь, и девять, а Солнце всё еще висит над лесом, оранжевое и тяжелое, как испанский апельсин. Илья Афанасьевич и Егоров засиделись. Слово за слово, вспоминая то школу, то институт, то войну, дотянули до позднего. Когда уже правильней остаться, чем тащить на непослушных ногах себя и дочерей до дома. Даром что ли друзья.

   Уговаривая товарища заночевать, Илья Афанасьевич бахвалится. Такое, мол у него замечательное предприятие, такое оно чистое, экологичное и так далее, а самое важное — гуманное. Ведь все звери в чистоте, сытые да ухоженные, максимум по два в клетке. Качество, итить.

   — Я делаю мир красивей, Егорыч. Читай по губам: кра-си-вей.

   — Это как? — изображает удивление Егоров.

   — Вот так! Мех — это же красота. Модницы во как любят? Ух! Их же хлебом не корми, дай мех на себя… того самого, напялить. Аж молодеют. Да! Так мы еще и природу экономим, слышь меня, Егорыч.

   — Да ты что? — снова удивляется Егоров.

   — Э-э-э, дурилка, животинку охотить не надо, дикая — пусть живёт, мы на шубу свою растим, специальную. Природе польза и нам не вред, сечёшь?

   — Не-а, — мотает головой Егоров.

   — Тоже мне… а вот так и есть, экономим, бережём. Да мы даже того, не как в Китае живьём! Мы по-человечески, по-нашему…

   — Ты это про что, Илюха?

   — Про забой, как про что? Китайцы, твари, с живых зверей, — Илья Афанасьевич корчит рожу и презрительно к китайцам трясет головой, — а мы… э-э…, тоже, конечно, с живых, иначе как — мех плохой, но мы же цивильно, понимаешь, снотворное, все дела.

   — И чё? — не понимает Егоров.

   — То! Ладно, чуча, пошли! Нет, вот прямо сейчас и пошли! Покажу тебе.

   — Что? — качается на стуле Егоров.

   — То! Пошли!

   Они встают и, шатаясь, добираются до выхода из бытовки. Цепляясь за висящие на вешалке куртки, обуваются и выходят. Длинные тени стелятся перпендикулярно рядам, превращают пространство в необычную, с сочно-ягодным отливом шахматную доску. В черных клетках копошатся звери, кто-то скулит, кто-то рычит, кто-то хрустит, ломая зубы об железо.

   — Вот оно! Вот! Моё всё, — озаряется радостью Илья Афанасьевич и делает глубокий вдох.

   — Угу, — едва держась на ногах и закрывая нос, соглашается Егоров.

   — Пошли. Сейчас покажу.

   — Пошли.

   Они долго идут мимо клеток и добираются, наконец, до навеса. Под ним стоит разделочный стол, торчат полированные болванки, с потолка свисают огромные стальные крюки. Илья Афанасьевич щелкает выключателем, загорается яркий свет — огромная белая лампа в железной решетке висит под крышей.

   — Ну и вонь, — выдавливает из себя Егоров.

   — Да уж, — зажимает нос Илья Афанасьевич, — это отсюда, — он подходит к небольшому, два на три метра контейнеру и гулко пинает его сапогом.

   — А что здесь? — интересуется Егоров.

   — Отходы, тудыть их. Степан же один сегодня, а тут вдвоём надо, тяжелый, итить, вот и оставил.

   — Отходы? — Егоров подходит ближе и зачем-то заглядывает. Там, в кровавых отбросах, в освещенной части, куда добивает лампа, он различает какое-то движение, присматривается, и слышит странный булькающий стон, похожий на хрип:

   — Папочка…
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    Рябиновая ночь

    Максим Кабир
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Сознание медленно, как разбухший в речной воде труп, всплывало к забрезжившему свету, перекачивалось на волнах лениво, и Олег подумал: это был сон. Могила, полная хлеба и шевелящаяся серая масса, облепившая карбюратор.

   Он даже улыбнулся облегчённо внутри своих мыслей. Он дома, нежится в постели. Варюша спит рядом. Сегодня выходной, и можно поваляться до десяти. Пожалуй, завтрак он приготовит сам, а позже они займутся любовью…

   Чёртова деревня и брат Вари — обычный кошмар, ведь они обсуждали накануне поездку, и…

   Олег нахмурился, пытаясь понять, умирала ли Варина тётя в реальности, или это тоже часть сновидения. Разум неумолимо стремился к свету, к поверхности, и тревога охватывала мужчину.

   Постель слишком жёсткая. Деревянная, в занозах…

   Олег разлепил веки.

   Он лежал на полу, на не струганых досках. Чужая комната будто бы шевелилась, зыбко выгибались стены. Такой эффект создавало жёлтое, льющееся с широких подоконников сияние. Свечи, целый лес свечей, тонких, толстых, длинных, приземистых.

   Кривящийся зёв печного шестка словно нашёптывал: не сон, нет. Вы действительно застряли в богом забытой деревне, и кое-кто вовсе не желает вас отпускать.

   Затылок саднило. Причина, почему он очутился на полу, вырисовывалась за дымкой и внушала страх.

   Ночь льнула к окнам. В стекле отражались пляшущие огоньки и растерянный мужчина.

   — Милый?

   Варя выпрямилась на постели. Кажется, была тоже удивлена, что, вопреки планам, они заночевали в Рябиновке.

   Старомодная кровать скрипнула, Варя, поправляя помятые вещи, приблизилась к своему жениху. Припухшие ото сна глаза зафиксировались на свечах.

   — Это ты зажёг?

   — Нет, — хрипловато ответил Олег, — твой брат, Коля, он…

   Разрозненные воспоминания сложились в картинку. Серые тельца, облюбовавшие двигатель. Олег пятится от машины, и что-то тяжёлое впечатывается в череп.

   Пальцы ощупали шишку.

   — Вырубил меня, — мрачно подытожил Олег.

   — Что? — часто заморгала Варя, — Почему?

   — Наверное, потому что он псих.

   — И как долго мы спали?

   Сыпля вопросами, она продолжала таращиться на свечи. В горнице пахло чем-то кислым, прогорклым. Простыни сохранили отпечаток Вариного тела. Кирпичная громада печи нависала сбоку. Был ещё пыльный стол, уродливый сервант с сервизом и фотографиями, чьи уголки перечёркивали траурные ленты. Репродукция Шишкина. Неуместный портрет Есенина. Крестьянский поэт был каким-то одутловатым на картине, спившимся, умершим.

   — Ты — часов пять, — буркнул Олег, — Телефон разряжен.

   Он нашёл выключатель, поклацал. Никакого эффекта. Ещё бы. Из люстры выкрутили все лампочки.

   — И мой, — Варя опустила мобильник, и, кажется, теперь по-настоящему проснулась. Испуганный взор заскакал по комнате.

   — Он что-то сказал тебе?

   — Да. Чистая галиматья.

   По стенам метались гротескные тени. За окнами полыхнула молния, загремело. Варя сжалась боязливо.

   — Я же говорила!

   Он хмыкнул. Хмыканья иногда защищают от безумия.

   …Варя спала, свернувшись калачиком, закрыв ладонью своё хорошенькое личико.

   Есенин наблюдал, как Олег потормошил невесту. Без толку.

   Неужели она так много выпила на поминках?

   Поминки… дубовые столы во дворе. Чудные жители полупустой деревушки. Рябиновцы? Рябинчане? Кроны деревьев нахохлились над жующими людьми. Ни облачка на небе.

   Они должны были отобедать и возвращаться домой. Как обусловливались, как просила Варя.

   Зачем их рассадили порознь? Был ли в этом злой умысел?

   Курносая внучка бабы Оксаны выносила из хаты яства. Пюре, каши, свинина. Плескалась водка в штофах. Варя пригубливала коньяк. Её то и дело заслонял рябой старикашка. Олег трижды отнекивался от алкоголя:

   — Да за рулём же я.

   Варин брат сидел во главе стола, туманная улыбка играла на тонких губах. Точно не он утром похоронил мать.

   — За мамку мою! — воскликнул он с излишней лихостью, — земля тебе пухом, мамуль, корми зверей небесных.

   — Корми от пуза, — вторила баба Оксана.

   Зазвенели вилки, зачавкали беззубо старицы. Олег пил компот из сухофруктов и жевал мясной пирог. Перед глазами стояло сельское кладбище, кресты и надгробия. Аромат цветов, мёда. Обошлись без попов.

   — Жарко, — пожаловалась Варя.

   — Пекло, — отозвалась баба Оксана. — Мы еле дотянули, чтобы Маланью двадцать седьмого похоронить.

   — Почему именно двадцать седьмого? — вклинился в беседу Олег.

   — Так она же подарки боженьке передаст, умаслит его!

   Варя покосилась умоляюще: не смейся. Она, очевидно, смущалась из-за того, что не плакала на похоронах, ни слезинки не проронила.

   Яма под крестом… гроб опускают с помощью расшитых полотенец-рушников. Водитель УАЗика приносит мешки и вместе с могильщиками начинает ссыпать содержимое в яму. Сухари — поразился Олег. Куски чёрствого хлеба ровным слоем покрывают крышку гроба. Могила наполняется крошевом на треть.

   — А это зачем? — спросил тогда Олег.

   — Тоже традиция, — шепнула Варя, — чтоб не голодала душа.

   Олег восхищён. Друзья не поверят: закапывание мертвеца хлебом…

   На хлеб полетели комья земли.

   Уминая пирог, Олег размышлял над всем, что успел увидеть в Рябиновке. Его не оставляла мысль: при таком навязчивом упоминании бога, местные являются типичными язычниками. И баба Оксана, и Варин брат, и дед, что монотонно жалуется на безработицу. Птицефабрику, дескать, продали масложировому комбинату, рабочих мест мало, зарплата мизерная.

   Варя расспрашивала соседку: болела ли тётя?

   — А кто не болеет? Болела, сердечная, а нынче на облачке с Христом…

   Олег не заметил, как тётю Оксану сменил Коля. Он всё подливал сестре коньяк и шептал на ухо, а она мрачно слушала и кивала…

   В пять Варя удалилась в дом. Через десять минут Олег забеспокоился, извинился и пошёл следом. Тенистые коридоры. Веющие сквозняком закоулки. И Варя спит в кровати своей тётушки.

   — Притомилась с дороги? — Коля подкрался беззвучно, и Олег едва не ойкнул. В голосе Вариного брата ему мерещится сарказм. Словно он был единственный в Рябиновке, кто не понимал смысла очень смешной шутки.

   — С коньяком перебрала, — Олег старался придать голосу обвинительные интонации. Он видел, как активно Коля потчевал сестру коричневым пойлом.

   Обычно на вечеринках Варя ограничивалась парой коктейлей. А выпив больше нормы, что бывало всего дважды за год отношений, не засыпала, а бежала к унитазу.

   Мысль о снотворном придёт позже.

   — Пусть отдыхает, — Коля поманил на улицу. Внимание Олега привлек утыканный свечами подоконник.

   — Это не спасёт, — тихо промолвил Варин брат.

   От ударов грома вибрировал настил.

   — Ты бросила меня с этой… — «с этой деревенщиной», едва не сказал он. — С этими людьми.

   — Не понимаю, что случилось, — потупилась Варя.

   — Ладно, — он замер на пороге горницы, прислушался.

   — Что было потом?

   — Мы ели. Все начали расходиться в шесть. И я хотел разбудить тебя и слинять.

   — Почему не разбудил?

   — Разбудил. Почти. Ты сказала, что готова уезжать. Помнишь?

   Варя помотала головой. Из-за освещения её лицо было жёлтым, как у лежащей в гробу Маланьи.

   — Я собирался подогнать автомобиль. Но там был твой брат…

   В памяти зазвучал вкрадчивый голос:

   — Ночевали бы.

   Соседи уже рассосались, в вытянутом дворе остался только Коля. Но Олегу отчего-то казалось, что свидетелей здесь гораздо больше, что из-за деревьев или с самих деревьев за ним наблюдают…

   — Я уже говорил, — уставший после суетливого дня, он не маскировал раздражение.

   Сумерки сгущались, а с ними пришёл гром. Всё, как пророчила Варя.

   — Хорошая она девочка, — сказал Коля, кивая на окна дома, вспыхивающие в такт с небосводом. — Повезло тебе.

   Если бы не узкий разрез глаз и колючий взгляд, брат был бы точной копией Вари. Даром, что они двоюродные. Подбородок, скулы, нос…

   — Я знаю.

   — А про другого её жениха знаете? — в зрачках Коли затанцевали глумливые искры.

   — Второго?

   — Горобыный её себе забирает, вот как, — широкая улыбка обнажила тесный строй зубов, и Олегу стало не по себе. — Думаешь, сегодня поминки были? — Коля ухмыльнулся весело, — а это свадьба, друг. Варюшку мою на Горобыном повенчали.

   — Вы пьяны, — процедил брезгливо Олег. Он утешал себя тем, что вскоре покинет Рябиновку навсегда.

   И ошибся.

   «Они сломали автомобиль. Стукнули меня по затылку. Сволокли в дом», — злость закипала.

   Коридор озаряло желтоватое мерцание. Свечи горели в боковых комнатах.

   — Прости, но я намереваюсь расшибить твоему кузену башку.

   — Лучше давай просто уедем.

   «Интересно, на чём?».

   Он ещё не сказал ей про автомобиль. Про шевелящиеся тушки под капотом.

   «Как это возможно?».

   Ответом был гром.

   «На следующем перекрёстке сверните направо», — ориентировал голос навигатора.

   — Там, за очистительной станцией, — привстала с сидения Варя.

   Держалась она стойко. Солнце развеяло сумеречные мысли, безоблачное небо раскинулось над равнинами и урочищами. И не было ничего, кроме жёлтых полей и голубых небес; государственный флаг, с морщинкой серой трассы на полотнище.

   Вовсю работал кондиционер; снаружи уже воцарился жаркий июльский день, и кругозор был подёрнут маревом.

   Олег, почти коренной москвич, не уставал нахваливать пейзажи.

   Автомобиль съехал с шоссе, поплыл по вертлявому притоку асфальтовой реки. О лобовое стекло расшибались бабочки. Ивы мели пыль густыми космами. Вдоль дороги созревали подсолнухи.

   Олег вспомнил собственную юность, каникулы, уютную деревушку под Курском. Бабка пекла блины, дед учил управлять мотоциклом. И никаких чертей…

   Рябиновка — от названия становилось сладко во рту, словно пригубил домашнюю настойку.

   «Тойота» поравнялась с окраинными избами, глинобитными, крытыми красной черепицей. Покатила по главной улице. Почтамт, сельпо, футбольное поле, тумба-постамент, раскрашенная этническим орнаментом.

   — Ленина снесли, — сказала Варя, — больше ничего не поменялось.

   Деревня оказалась крупнее, чем Олег предполагал. И безлюднее. Мелькнул мальчуган за штакетником. Пастушка повела на луга коров.

   — Все в города бегут, — сказала Варя, хмурясь.

   Машина пересекла надёжный деревянный мост. На берегу быстрой речушки обосновались рыбаки.

   Осока, сорняк, гнёзда аистов на телефонных столбах. Пёсья перебранка, звон цепи. Дальше дорога ныряла в балки и круто ползла по холмам. На противоположном своём конце улица ожила. Группа старух топталась у немытого УАЗика. Курил, сплёвывая в лопухи, белобрысый водитель. Сельчане, на вид пыльные, как головки подсолнухов, в глухих платьях и чёрных косынках, проводили иномарку подозрительным шушуканьем.

   — Нам сюда, — Варя стиснула кулачки.

   «Тойота» затормозила около оврага. Из распахнутой калитки звучали приглушённые голоса.

   — Я с тобой, — сказал Олег.

   Девушка вдохнула полной грудью и выдохнула.

   — Знаю, любимый.

   Сдержано, как подобает на похоронах, они поприветствовали старух. Те заворчали, здороваясь. Точно заскрипели колодезные вороты.

   Перед гостями простирался длинный двор. Олег взял спутницу за руку, и они пошли по примятой траве мимо сарайчиков, курятника, мимо задрапированного полиэтиленом трактора.

   Тропка вела к большому, затенённому рябинами, дому. Дюжина старух и несколько старичков крутились у водружённого на колченогие стулья гроба. Варя сдавила крепче руку Олега, потом отпустила, зашагала к покойнице. Маланья лежала на шёлковых подушках, подставив выпуклые веки солнечным лучам.

   «Смерть, — подумал Олег, — дело осеннее. Летом смерть нелепа, неуместна».

   Варя взялась за бортик гроба, поправила без надобности косынку тёти.

   Старушки притихли, посторонились. Посеменила к новоприбывшим худощавая женщина с чёрными усиками на верхней губе.

   — Варвара!

   Лицо Вари просветлело.

   — Бабушка Оксана!

   — Варвара, кровинушка, — женщина чмокнула Варю в лоб. — Маланья радуется, глядя с облачка на тебя. Як выросла, ба! Гарна яка! — пальцы бесцеремонно ущипнули Варю за щёку, — А це — муж твой? — бабушка Оксана причмокнула. — Красавец.

   — Будущий муж, — уточнил Олег.

   Стоя среди сельчан, он уловил едва ощутимый аромат, сладкий гнилостный запашок, и задался вопросом, пахнет это от живых старух, или от мёртвой, залежавшейся на жаре?

   Жирные мухи роились над двориком, их отгоняла от покойницы очень толстая дама в бронзово-рыжем парике.

   — Ох, Варвара, ты христосуйся с титкой, а Колю поклычу.

   Варя наклонилась к гробу. Старухи следили, словно она была студенткой, сдающей экзамены, а они — строгими экзаменаторами. Олег косился на крыльцо дома. Прошла минута, и из сеней выбрался поджарый брюнет в костюме с чужого плеча.

   — Ну, здравствуй, сестричка.

   — Привет, — не зная, куда деть руки, Варя накручивала на пальцы волнистые пряди. Улыбка искусственная, как интонации GPS-навигатора. С братом она не обнялась, не поцеловалась. Расстояние между ними вместило бы гроб целиком.

   — Получила, стало быть, весточку, — сказал брюнет. — Я бабы Оксаны внучку попросил отыскать тебя.

   — Познакомься, Коль, — Варя словно желала скорее переключить внимание брата на кого-то другого, — мой жених…

   — Примите соболезнования, — Олег пожал шершавую кисть мужчины.

   На лбу Коли багровел необычный шрам, будто отпечаток птичьей лапы, пацифик без кружка.

   — Принимаю, — Коля хлопнул в ладоши, — прощайтесь пока, я с водителем поговорю.

   Варя, задумчивая, смотрела на покойницу, и Олегу хотелось прочесть её мысли. Подходили старухи, глядели, кивали, понимая о смерти больше городских, иногда что-то говорили мёртвой Маланье. Олег расслышал:

   — Ты уж там замолви словечко за нас.

   Плюгавый старичок подхромал, ведомый внуком-подростком.

   — Скажи, Маланья, не воровал я зерно.

   Следом приблизилась толстуха:

   — Горобыному скажи, чтоб нас не чипал.

   «Горобыный… — подумал зачарованно Олег, — две тысячи семнадцатый год, а у них — Горобыный»…

   Но в процеженном горящими огарками полумраке, ему было вовсе не смешно. Слишком много совпадений. Гроза без дождя. И под капотом… ты же помнишь… за миг до удара.

   Воробьи. Не меньше двух десятков. Чёрные глазки буравят человека.

   «Прекрати!».

   Он поймал прохладное запястье невесты.

   — Слушай. Твой кузен не хочет, чтобы мы уезжали. Машина повреждена, скорее всего. Попробуем выйти к трассе и остановить попутку.

   Варя оторопело кивнула.

   — Что ему надо?

   Из забытья, как ботинок вслед за утопленником, всплыл обрывок беседы.

   Олег шёл к «тойоте», Коля подбоченился у крыльца. Закурил и смотрел с теплой улыбкой на прислонённую к штакетнику лопату. Не ею ли он?…

   Сбавив шаг, Олег вдруг спросил:

   — Где вы были шесть лет?

   Коля глубоко затянулся и выпустил дым в сумерки. Почудилось, что глаза его сверкнули, как стекольца, отразившие молниевую вспышку.

   — Работал на пашне у Горобыного. От звонка до звонка, тек сказать.

   В сенях Варя замедлилась. Олег не сразу заметил, отвлечённый тревожным копошением за отворёнными дверьми. Словно кто-то приплясывал там, сгибался и разгибался, дурачась. Тень от потолочной балки перечёркивала икону у входа, пририсовывал святому Николаю клюв. Тьма, заполонившая хату, состояла из мелких слоистых клочков, из пёрышек…

   А ещё он задался вопросом, не становится ли в доме темнее, будто невидимые губы задувают свечные язычки по одной.

   — Варь, ты чего?

   Гром сожрал слова.

   Но для слов невесты сделал паузу.

   — Это я погасила свечи, — голос Вари дрожал, трагический и затравленный, по щекам текли слёзы. Столь резка перемена в настроении озадачила Олега. И её признание. О чём она?…

   — Восемнадцать лет назад я баловалась и погасила свечи, а Горобыный похитил Колю.

   — Нет, милая, — Олег был растерян, он спрашивал себя, не может ли безумие быть заразным, — это бредни.

   — Бредни? — взвилась Варя. — Ты что, не слышишь?

   Она затихла. Гром затих, и скрипящие доски пола умолкли. Он услышал. Шорох снаружи. Хлопанье крыльев. Гул.

   Здесь и сейчас в доме мёртвой Маланьи он испытал безотчётный ужас, потому что допустил, наконец, что Горобыная ночь — это правда.

   Справа распахнулась фрамуга, и ветер пронёсся по закуткам и комнатушкам, и затушил пламя. Коридор погрузился во мрак, но вспышка молнии помогла увидеть, как что-то схватило Варю сзади — большое, неправильное — и утащило на кухню. Хлопнула дверь, разлучая влюблённых.

   Олег закричал.

   После шести часов пути и ещё трёх часов таможенной волокиты, они, наконец, пересекли границу. Варя притихла, вновь погрузившись в воспоминания о детстве, которые, как подозревал Олег, таили достаточно болезненных моментов. Многое было рассказано ему, о многом он догадывался. Ранняя смерть матери, взросление в чужой семье. Что-то там с братом, конфликт, обозначенный парой холодных реплик. Возвращаться всегда не просто. Тем более ехать на похороны человека, вырастившего тебя, но оставившего в душе весьма противоречивые эмоции.

   Сумерки сгущались. Душные, июльские, не приносящие прохладу.

   Олег рулил, тайком поглядывая на возлюбленную. Она же, прикрывшись пологом тёмно-каштановых волос, сосредоточенно покусывала большой палец, хмурилась, и меж бровей появлялась морщинка, которую Олег обожал. Настороженные карие глазища вчитывались в риднумову рекламных щитов.

   На въезде в Харьков Варя прервала молчание:

   — Последний раз я была на родине в четырнадцатом году. А в деревне, — она замешкалась, прикидывая, — выходит, в две тысячи пятом.

   Олег скользнул ладонью по её бедру. Варя была младше его на пару лет, но с момента встречи прошлой весной ему ужасно хотелось заботиться о ней, как о ребёнке, оберегать. Прежде он не испытывал к подружкам столь взрослых, отцовских чувств.

   — Ты совсем не общалась с тёткой?

   — Общалась, — глядя за стекло, сказала Варя. — Когда я училась, она приезжала ко мне в Киев. Она была… стала очень замкнутой. Отчуждённой.

   — А брат?

   Речь шла о двоюродном брате. Олег видел его на фото: загорелый вихрастый подросток держит за руку малявку с выгоревшими кудряшками. Шебутная полуулыбка Венсдей Адамс и сбитые коленки вызывали у Олега прилив нежности. Из деревенской пацанки получилась утончённая леди.

   — Колю я не видела с шестнадцати лет.

   Позавчера Варя получила в социальной сети письмо. Неизвестная ей девочка сообщала, что тётя Маланья умерла, и брат приглашает Варю на похороны. Олег сразу согласился взять выходные, отвести невесту.

   Решено было заночевать в Харькове и утром добраться до Рябиновки.

   — Я голоден, как волк, — сказал Олег. — Где здесь подают наваристый борщ?

   Вскоре они ужинали, внимая украиноязычным клипам по телевизору. Варя взбодрилась, она переводила для Олега: «прыкраса» — «украшение», «тыждень» — «сутки», «перлына» — «жемчужина». Ему не нужно было переводить, что такое «кохання».

   Гостиницу они бронировали заранее. Прогулялись по вечернему городу, целовались на набережной и фотографировались под шикарным памятником поэту Шевченко. Олегу расслабленный Харьков понравился.

   В коридоре гостиницы нервно мигала лампочка, тьма то затапливала багровый палас, то отступала, скапливаясь по углам.

   Олег развалился на постели, освежившийся и сытый. Листал новости. Босые пятки зашлёпали по линолеуму, и он отбросил смартфон. Варя переоделась в просторную футболку, лаской отвоёванную у жениха. Стройные ножки золотились каплями влаги, мокрые кудри завились. Она плюхнулась рядом, полминуты смотрела на Олега, решаясь. Он молчал, ожидая. Гладил ненавязчиво по щиколотке.

   — Я не рассказывала тебе всего.

   — Звучит слегка пугающе.

   — Ты должен знать. До того, как увидишь Колю.

   Олег сел поудобнее, показывая, что готов к исповеди. За тонкой стеной гремел телевизор, рвались бомбы, вертолёты пикировали. Глаза Вари подёрнулись туманом. Она сказала:

   — Рябиновка — довольно странное место. Люди там совсем не такие, к каким мы привыкли. Суеверные. Это если смягчать формулировку. Я росла в абсолютной уверенности, что домовые реальны, — она улыбнулась виновато, — в общежитии соседки потешались надо мной. Поначалу я была словно те мормоны. Как сектантка, типа того. Оставляла молоко для духов дома. Крестила рот, чихая, потому что так поступали все в Рябиновке. Иначе в рот залезет бес. Верила, что баба Фрося, она жила на отшибе села, что баба Фрося привораживает мужчин. Ты понимаешь? Мы были на короткой ноге с потусторонним.

   Олег кивнул, хотя в его голове не укладывалось, что умная и раскованная Варя, его Варюша, допускала существование чертей.

   «Мы же все верим в Деда Мороза, — напомнил он себе. — Причём я верил в сказочного альтруиста до третьего класса».

   — Суеверия в Рябиновке везде, — сказала Варя, — куда ни сунься. И каждый рябиновец знает о Горобыной ночи.

   — Какой ночи? — переспросил Олег, мыслями забуксовавший на дедушке Морозе.

   — Горобына — это рябина по-украински. Ночь, получается, рябиновая. Она бывает раз в шесть лет, двадцать седьмого июля. Не скажу, почему именно двадцать седьмого. Ягода вроде бы созревает или как-то так. Но, я клянусь, я помню две рябиновых ночи — в десять лет и шестнадцать, и оба раза был сильный гром без дождя, и над селом полыхали страшные зарницы. И никто не спит, спать запрещено.

   За стеной шарахнуло. Незримый поклонник боевиков прибавил звук.

   — А чем же надо заниматься?

   — Взрослые — молятся, — Варя откинула со лба прядь. — Дети играют. Пугают друг друга. Во всех домах зажигают свечи, потому что рябиновая ночь — ночь нечистой силы. Дьявол ходит по земле, вот чему меня учила тётка. Не знаю, как сегодня, но, чёрт, в середине нулевых двадцать первого века жители Рябиновки всерьёз верили, что по дворам шастает рогатый. Или не всерьёз. Притворялись. Кто их разберёт. Для нас, детворы, это было вроде развлечения. Как Хэллоуин, пощекотать нервы. Кто смелее, выскакивал на порог. Считал до десяти или кричал: Горобыный, попробуй съесть. Горобыный — не помню точно — кличка дьявола, или духа этой ночи. Покричал и обратно бежать. Ну, весело же — целую ночь не спать, высматривать нечисть за окнами…

   — Своеобразно, но весело.

   — Я говорила, после смерти мамы меня забрала к себе её сестра. Мы жили втроём, я, тётя Маланья и Коля, мой кузен. Мы с Колей дружили, грибы собирали, гильзы в леску. Рыбу удили. Настоящий старший брат. Двадцать седьмого июля девяносто девятого года тётя уехала в город к подруге, мы остались вдвоём. Соседка, тётя Оксана, заходила проконтролировать, зажгли ли мы свечи. Из-за молний было светло как днём. И Коля исчез.

   А спустя восемнадцать лет исчезла и Варя. Ошеломлённый, Олег дёргал ручку двери, но подалась она раза с шестого. Словно отперли изнутри: входи, если ты такой настырный.

   Кухня была пуста. В распахнутое окно врывался запах озона. Тьма перешёптывалась по углам.

   — Варя! — он вылетел из дома и едва не врезался в Колю. Мужчина улыбался, и это была жуткая улыбка. Потому что губы его были порваны, а лицо исклёвано. В многочисленных ранках запеклась кровь. Шрам, птичья лапка, сиял на лбу. Коля будто побывал в грандиозной передряге и вышел живым…

   Живым ли?

   Олег смотрел на синеватую кожу, на впавшие глаза Вариного брата.

   — Ты не совладаешь с Горобыным, — просто сказал Коля, — никто не совладает. Свечи для него — раз плюнуть. Ему Варька наша приглянулась, он сосватать её решил. Меня послал свидетелем. Столько лет ждал, но для него времени нет, он же старше церквей, понимаешь?

   Что-то прилипло к глазному яблоку Коли, он сморгнул, и светлый лепесток спланировал на воротник.

   «Веко! — ужаснулся Олег, — у него веко отпало!».

   Правый глаз Коли, огромный, круглый, изучал гостя.

   — Он всегда был и всегда будет. А ты — давай — в город беги. Беги, беги, друг!

   И Коля захлопал в ладоши, закудахтал дурашливо.

   Молнии вспахивали горизонт.

   Олег разглядел двор. И воробьёв. Тысячи воробьёв.

   — То есть, как, исчез? — спросил он в харьковской гостинице.

   Варя повела худенькими плечами.

   — Тётя сказала, его забрал Горобыный. Для неё это был непреложный факт, и для всего села. Даже участковый говорил: вы же понимаете. Горобына ночь, мать её. Меня потом долго мучили кошмары. Я убедила себя, что видела, как Колю похищают. Как огромная лапа всовывается в окно и вытаскивает его наружу.

   Девушка вытянула руку и скорченными пальцами прошлась по постели.

   — Господи, детка…

   — Они втемяшили мне это своими сраными россказнями, — зло промолвила Варя, двадцативосьмилетний бухгалтер из Москвы. — Позже Коле сделали надгробие на кладбище. Тётя часто навещала его, плакала у фальшивой могилки. А в две тысячи пятом, двадцать седьмого июля Коля возвратился.

   Олег запнулся, удивлённый.

   — Через шесть лет?

   — Угу. Были эти вспышки, молнии, рокот…

   В соседнем номере бабахнул залп, саундтрек к загадочной истории Вари.

   — Я… пойми, я уже не так твёрдо верила в местные легенды. Помню, я вышла на минуту в спальню, убедиться, что закрыла окна. А когда вернулась на кухню, Коля сидел за столом. Он сильно изменился, похудел, отрастил волосы. Он пропал четырнадцатилетним мальчишкой, а пришёл взрослым парнем. Тётя Маланья упала перед ним на колени, трогала его ноги и плакала, а он повторял: «ну, будет, будет», и гладил её по волосам. А ещё смотрел на меня, и я совсем не узнала его глаза, — Варя, будто в трансе, коснулась пушистых ресниц, — Такие они были тёмные и холодные. Гораздо темнее, чем я помнила.

   — Но это был он?

   — Определённо.

   — Тогда где же его носило?

   — Мы задавали вопросы. Он говорил одно и то же. «Я был в разных городах». Точка. Я…, — девушка выдавила смущённую и виноватую улыбку, — Я боялась брата. Он сделался странным. Его взгляд, его заторможенная речь, безразличие ко всему. Точно зомби. Он залезал в погреб и торчал там допоздна. Издавал разные звуки. Однажды я проснулась и увидела, что он стоит в углу, в густой тени, и таращится на меня. Это было последней каплей. Я не желала жить с ним рядом.

   — Он мог подсесть на наркотики, — предположил Олег.

   — Да, мог. И это объясняло бы некоторые вещи. Но далеко не все.

   Варя замолчала, теребя край футболки. Олег обнял её, но мгновение спустя отодвинулся, чтобы заглянуть в побледневшее лицо.

   — Две тысячи пятый? — подсчитал он, — Выходит…

   За стеной вооружённая стычка переросла в нечто большее, может быть, в апокалипсис с использованием ядерных бомб.

   — Да, — угрюмо подтвердила Варя, — выходит, что тётю Маланью хоронят в Горобыну ночь. И завтра будет гроза.

   Гроза поджигала небо на западе. Молнии гвоздили окрестные поля. Залпы плотной канонады били по ушам.

   И в свете вспышек слюдянисто поблёскивали глаза птиц.

   Они были повсюду: на крышах зданий, на заборах, на навесах сараев. Под их тяжестью накренялись ветви рябин, дребезжали водостоки. Серая масса погребла под собой трактор, будку туалета, и «тойота» обросла серыми пёрышками.

   Сонмища домовых воробьёв опустились на деревню. Шевелящееся море растеклось по двору до калитки, и дальше. По нему шли волны, оно издавало звук, с каким перетряхивают ветхий плед (безразмерный плед!), но не было чириканья, обычных птичьих сварок. Молчаливое воинство взирало на человека сверху, снизу, с боков. В разевающихся ротиках трепетали крошечные языки.

   Рябиновка шуршала крылами. Воробьи, как грибок, как плесень, облепили окна соседских домов, затенили отсветы горящих внутри огарков.

   Каждый раз, когда молния пронзала тёмные небеса, воробьиные орды вздымались и опадали.

   «Не думай об этом! — приказал себе Олег, — найди Варю и убирайся».

   Он топнул кроссовкой. Ни малейшей реакции.

   Коля, ухмыляясь, попятился к живым от птичьей возни кустам, и растворился в пернатой ночи.

   Показалось, что где-то кричат.

   — Варенька!

   Олег шагнул на коричнево-бурое, в ржавчинных и чёрных узорах, полотно. Воробьи не расступились, пришлось давить их. Под подошвой захрустели черепки и косточки. Птицы умирали смиренно.

   Раз в шесть лет в сухую грозу воробьи покидают гнёзда по велению нечистого духа…

   Когда Варя уснула на гостиничных простынях, он порыскал по интернету и нашёл лубочную картинку восемнадцатого века. Уродливый чёрт измеряет воробушков, другой рогатый ссыпает птах в пекло на корм дьяволу.

   Теперь Олегу казалось, что он видел это во сне. Воробьи, выковыривающиеся из поминального пюре, из траурных одежд соседей, из волос, из глоток.

   — Горько! Горько!

   Олег оглянулся.

   Коля полз на четвереньках по крыше и гримасничал. Узловатые пальцы загребали охапки пернатых тел, мяли их, совали в скалящийся рот. Коля терзал птиц зубами и давился, глаза без век вращались в глазницах.

   Женский визг полоснул по ушам ошарашенного Олега, привёл в чувства. Он бросился через воробьиный настил к калитке, на улицу, оккупированную шорохом и щёлканьем клювов. Туда, где за хатами вздыбился колышущийся столб.

   Они познакомились в парке. Так банально. Она вроде бы кормила птиц. Крошила на асфальт булку. Из булочной пела Эдит Пиаф.

   Он подумал, что эта девушка очень красива, и сразу же озвучил мысль.

   Варя смеялась натужным шуткам.

   Воробьи слетались на ветки, окружали их и наблюдали.

   Столб был вихрем из птиц. Он гулял по полю, выкорчёвывая сорняки, и Олег подверг сомнению саму реальность. Крылатый смерч вырастал из земли и разрывал почву, как лист бумаги. Отдельные воробьи отпочковывались от стаи, тёмными точками усеивали небо.

   Запыхавшийся Олег замер на краю пустыря.

   Он вцепился в волосы и смотрел, не мигая, как по полю шествует Горобыный.

   Ростом колосс достигал тридцати метров, но поступь его непомерно тонких, вывернутых наизнанку ног, была бесшумной. Воробьи встречали бога яростным хлопаньем, словно сотни флагов бились на ветру.

   Тушу гиганта покрывали серые перья и струпья, он сутулился, удаляясь на запад, к зарницам, к молниям. Тощий и страшный, медленный, необратимый. В огромной птичьей лапе он сжимал извивающуюся фигурку, как ребёнок — куклу.

   Жених нёс на руках свою невесту.

   — Варя! — взвыл Олег.

   Ответом был то ли вскрик, то ли всхлип. Или всё это рождалось в его голове, где мозг вскипал и побулькивал.

   Задние лапы великана выдёргивали комья земли и пучки травы, сложенные за спиной узкие крылья нетерпеливо тёрлись друг об друга. Над лысой макушкой воробьи сформировали нимб, и когда Олег зарыдал, существо повернуло серую голову, ощетинившуюся бородой и увенчанную крючковатым клювом, чёрный глаз вперился в человека. Безумный, беспощадный, алчный.

   Воробьи обвились вокруг хозяина, сплели из своих мечущихся тел кокон, который распался через мгновение.

   Гигант исчез и забрал с собой невесту.

   Ночь громыхнула напоследок. Внизу, в аду, где не протолкнуться от воробьёв, забухтело удовлетворённо. Тьма истлевала, воробьи зарывались в пыль, и таяли, или просто улетали. Люди выходили из домов, вооружённые воском, перешёптывались. Им нужно было уничтожить улики, и подумать, насколько городской опасен для их тихой и размеренной жизни.

   А Олег ползал по полю среди исполинских перьев и скулил, и звал свою возлюбленную, звал, звал, звал.
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Мертвецы лежали на дороге, словно огромные жёлуди. Подбирать их перестали три дня назад, или четыре, или пять — одиннадцатилетняя Схая не могла вспомнить, когда в последний раз видела гружённую трупами подводу.

   — Они кушать не нашли? — Дицца подёргала за грязный подол платья.

   — Да, — ответила Схая младшей сестре.

   — А мы найдём?

   — Тише, не кричи.

   Воздух пах кисло, гадко, едко: гнилыми листьями, гнилой плотью, залитым водой костром.

   — А Коряга их оживит? — тут же пристала с другим Дицца.

   — Что?

   — Кадавриков этих, — сестрёнка показала на торчащие из канавы ноги мертвеца, — поднимет?

   — Зачем?

   — Ну… чтобы они ему еду носили, дрова рубили.

   — Чихня одна из твоего рта лезет, — Схая похлопала сестричку по губам.

   — Смотри, смотри!

   — Ну что ещё?

   Но Схая уже заметила. Пальчик Диццы плясал в смрадном воздухе. Мешок прятался в кустах, соблазнительно-полный, с яркими заплатами.

   Схая развязала верёвку.

   — Мясо, — обрадовалась она.

   — Дай, дай, — заплясала младшая.

   — Погодь ты. Варить надо. Ну, помогай.

   — Тяжёлый…

   Тащили долго — не то слово, тяжёлый, тяжеленный. Особенно для тонких ручек и ножек сестёр. В помощниках — одно предвкушение.

   Над трубами вились болезненные дымки, напоминая выброшенные флаги: «ещё живы». Хаты тлели от немощи хозяев, разлагались вместе с ними. Особая ветхость чувствовалась во всём: потемневших брёвнах, сквозящих в серое небо крышах, покосившихся ставнях, которые крест-накрест перечеркнули углём — обрекли.

   — Папка, мясо!

   Отец, пошатываясь, вышел на крыльцо. Огляделся — пыльная пустая улица, съёжившиеся дома, — склонился над мешком, потянул шнурок, сглотнул и стянул края.

   — Где взяли? — строго спросил он.

   — А когда есть будем? — облизывалась Дицца.

   — Там, — Схая поняла, что в мешке; в горле сделалось тесно, в голове холодно, — у Жёлтого тракта, в кустах лежал.

   Отец кивнул и потащил мешок обратно.

   — А чего, а чего?… — начала было Дицца, но Схая обняла её сзади и крепко стиснула: то ли успокаивала, то ли успокаивалась.

   — Это плохое мясо, — тихо сказала она, — пошли.

   Тела на дорогах… Схая до сих пор не могла поверить в это. Как и в то, что люди умирали от голода. В мирное время-то: десять лет уж прошло, как пало Кольцо, когда бескостные окружили земли Владыки… И неплохо ведь жили: на себя и город хватало. А потом, а потом…

   — Хлеба… — Мальчик пытался выползти за калитку, но штанина зацепилась за гвоздь. Скелетик извивался и стонал: — Хлеба… хлеба…

   — Нет у нас, Мижай! — огрызнулась Дицца. — Сами хотим!

   Схая ударила её по растрескавшимся губам и поволокла дальше, прочь от просящего. «Прости, Мижай», — одними губами произнесла она.

   До того, как поручить мертвецов пыли сельских дорог, хоронили на окраине: бросали всех без разбору в яму и присыпали землёй. Никаких крестов и гробов. Сверни сейчас направо — выйдут к могильнику, к торчащим из земли ногам и рукам.

   Сёстры свернули налево.

   Церквушка выглядела дряхлым стариком. Некогда белая, ладная, нарядная, ныне покосилась и почернела. Не зря говорят, придёт беда — земля забирать начнёт. Ещё немного и треснут последние стёкла, а тёмные корни утянут храм в преисподнюю. Схая вспомнила, как бегала к церкви во время ярмарок, лопала пряники и маковые булочки… Ей часто снились гостинцы из прошлого: она прятала гостинцы, чтобы угостить сестру, когда проснётся.

   Сад при доме старосты зарос сорняком. Сам староста уехал с семьёй, как только по хатам стали рыскать солдаты со знаком Владыки на нагрудниках. Выгребали всё из амбаров и домов — каждое семечко подсолнуха, зёрнышко, крупинку. В поисках зерна долбили топорами глиняные полы и стены, заглядывали в печки и чугунки.

   — Варили! Что варили?! — тряс отца проверяющий. — Почему чугунок влажный?

   Папка молча смотрел в колючие злые глаза.

   Ушли, не тронули. А вот отца Мижая зарубили во дворе — нашли горсть зерна. Мачеху Мижая увезли с собой в клетке. Красивая была тётя Тира, даже голод не смог стереть эту дикую луговую красоту…

   За Бурой улицей, на небольшом возвышении стоял дом колдуна.

   — А почему его Коряга называют? — спросила Дицца. — Потому что погнутый весь?

   — Не знаю. Может, из коряг зелья свои варит.

   — А они вкусные?

   Схая закатила глаза.

   — А давай в билетики поиграем! — попросила сестрёнка.

   — Ладно, — согласилась Схая. — А потом на озеро… нарвём рыжика для лепёшек.

   Дицца не слышала — неслась к крытым железным повозкам, оставленным старыми хозяевами этих земель, мифическими Механиками. Деревня выросла вокруг бурых длинных фургонов, превратив их нестройные ряды в одну из улиц — дети прибегали сюда поиграть, а взрослые подивиться на омертвелое искусство Механиков. Даже шестёрка лошадей не могла сдвинуть древнюю повозку с места… лошади… когда закончились хоть какие-то припасы, их съели первыми, затем собак и кошек…

   — Трамлаи! — пищала Дицца. — Я продаю билетики на трамлаи!

   — Что за трамлаи?

   — Они так называются! — Дицца поставила ногу на ступеньку фургона и повернула к сестре серьёзное личико.

   — Кто тебе такое сказал?

   — Коряга.

   Схая залезла следом.

   — Когда?

   — Во сне. Мы тут играли. А потом побежали смотреть на гусеницу.

   Схая открыла и закрыла рот, промолчала. Гусеницей называли вереницу телег и домов-фургонов, которая раз в месяц проходила по тракту. Военный караван. Такой увёз мачеху Мижая. Что тут скажешь… у каждого свои сновидения — у неё ярмарочные пряники, у Диццы — игры с магом, которого она и видела от силы раз или два, ещё до Конца Сытости, когда селяне ходили к Коряге за последней помощью.

   В крытой повозке не было ветра. Вот если бы не было голода… Но об этом Механики не позаботились, они-то и себя и свой железный транспорт уберечь не смогли. Стены фургона слоились и осыпались под беззвучное чавканье бурых вшей.

   Дицца стояла в проходе, уперев в тощие бока ручонки и кивая на скамью.

   Схая послушно села на почерневшие деревянные рейки. На скамье напротив лежала табличка. Буквы имели чёткие контуры, без змееподобной вязи, но легко узнавались. На табличке было написано: «СЧИТАЮТСЯ УТРАЧЕННЫМИ…». Что это означает, Схая не знала. Под ногами хрустели ветки и стекло.

   — Ваш билетик, — потребовала Дицца, старательно изображая взрослую.

   — Я забыла…

   — …попросить в кассе, — подсказала сестрёнка; она хорошо помнила каждое загадочное словечко детской забавы-заклинания, приносящей удачу и веселье.

   — Забыла попросить в кассе.

   — Не положено! Заплатите штраф или я выкину вас на остановке! — Дицца подхватила с пола изогнутую ветку с гнильцой мёртвых листьев и усердно замахнулась.

   Схая гоготнула, показала «злой тётке» язык и бросилась по проходу.

   — Штраф! Штраф! Штраф! — визжала, несясь следом сестра.

   Схая притормозила у двери в тесный закуток со штурвалом и сиганула из фургона. Нога подвернулась, в лодыжке вспыхнул огонь, девочка вскрикнула и упала на большую железную крышку, которая противно заскрипела о песок и камни. Тут же схватившись чуть выше ступни. Она почти видела под кожей чёрную трещину, из которой растекалась боль.

   — Штраф!.. — Дицца увидела растирающую ногу сестру и снова стала маленькой. — Ой… Сильно болит?

   Схая встала, опираясь на тяжёлое шелушащееся колесо, и попыталась улыбнуться.

   — Ерунда. Ты хоть осторожно слазь.

   — Точно ерунда? Если сломала — сходим к Коряге, он тебе отпилит старую и пришьёт новую.

   — Дицца!

   Схая попробовала перенести вес на вывихнутую ногу: терпимо, кажется, кость цела. Но и хорошего мало: лодыжка распухла, наевшись болью.

   — Ну, ты слазишь? — рассержено прикрикнула она на сестру.

   Дицца словно и не услышала. Стояла в дверях, задрав голову. Схая оглянулась, но ничего не увидела — мешал фургон.

   — Что там?

   — Пыль!

   — Гусеница…

   Дицца спрыгнула и вцепилась в руку сестры.

   — Пойдём? Посмотрим?

   Схая кивнула.

   — Только не беги.

   Путь к Жёлтому тракту занял вдвое дольше времени, чем обычно. У заколоченной школы они встретили Томари, дочь кожевенника. Томари была на пять лет старше Схаи, она не выглядела такой истощённой, как сёстры. Наверное, прав отец, подумала Схая, кожу варят.

   — Чего ковыляешь? — спросила Томари, присоединяясь к ним.

   — На Бурой подвернула, — буркнула Схая.

   — И охота вам у скверного дома играть. Слыхали про колдуна?

   — Что слыхали?

   — Говорят, он мёртвых младенцев ест.

   — Не правда! Он из них кукол делает! — вступилась Дицца.

   — Как же, — со знанием дела фыркнула Томари.

   Дицца выглядела обиженной, она покрутилась вокруг прихрамывающей сестры и, косясь на высокую девушку в многослойном жёлтом сарафане, сообщила:

   — Мне вчера дождь из зерна снился.

   — Да ты предсказательница, — не глядя на младшую, усмехнулась Томари.

   Схая сухо сглотнула.

   По улице шли люди, их соседи, но уже чужие и безликие. Призраки в поношенных одеждах и телах. Те, кто ещё мог двигаться, но вряд ли мечтать. Хотя ведь зачем-то и они тянулись к тракту, к гусенице, к военным… Последние месяцы караван не останавливался возле деревни, а проверяющие не переворачивали дома вверх дном, чтобы после плюнуть в лицо или расколоть его топором. Владыка выжал селение до последней капли и оставил подыхать.

   Горизонт сделался тёмным. Небо на юге заволокли пыльные облака. А потом из них показались кони и транспорт. Фургоны всех мастей и назначений: спальни, кухни, клетки, пыточные, склады, кузни… Некоторые были почти такими же большими, как и крытые повозки Механиков, но слажены из дерева.

   За трактом расстилались ободранные до зёрнышка поля. Засуха. Сначала все пеняли на засуху. Видели в ней причину страшного голода. Но Схая уже не была маленькой, отец всё ей объяснил. Засуху они переживали и три года назад, и шесть, и не было тогда всего этого — мертвецов в пыли, хлебных снов. Конец Сытости пришёл, когда увеличили нормы сдачи зерна, а потом и вовсе обязали трудиться на столицу. Иногда Схая представляла это огромное хранилище — бочка, шириною в озеро и высотою в Пик Проклятых, куда ссыпают зерно со всех полей империи.

   Большая бочка. Много зерна. Как бы слюной не подавиться.

   — Не подходи близко, — сказала Схая сестре.

   Гусеница наползла и заспешила прочь, подставляя окраине свой неспокойный бок из дерева, железа, ткани и плоти. Возницы хлестали лошадей, колёса стучали по дороге, точно по диковинному барабану, извлекая из него глухие, кашляющие звуки. Лица солдат закрывали лёгкие шлемы, и никто — так показалось Схае — даже не взглянул в сторону собравшихся вдоль тракта людей. Ни попытался ткнуть копьём, ни хлестнуть проклятием.

   Спешат… никогда так не спешили.

   В длинных телегах сидели укутанные в тряпьё женщины. Когда одна из подвод миновала перекрёсток с сельской дорогой, из неё полетели серые свёртки.

   — Похороните под крестом! — взмолилась женщина с тёмным, как сырой уголь, лицом. Бородатый солдат огрел её палкой по спине.

   Тючки упали в траву.

   — Вот тебе и дождь из мертвецов, — сказала Томари.

   Три девчонки стояли, разинув рты, на обочине, а гусеница спешно проползала мимо. На север.

   Солдат в авангарде — лицо в ожогах, левый глаз прикрыт повязкой — размахнулся и чем-то швырнул в зевак. Схая не успела отскочить. Камень не очень больно ударил в живот и упал под ноги. Она опустила глаза.

   Около расползающегося сапожка лежало подгнившее яблоко.

   Схая подняла его и протянула сестре. Там с благодарной одержимостью вгрызлась в мякоть.

   Схая глянула в спину солдата. Тот не оборачивался. Люди стали расходиться. Кто-то остался лежать.

   — Эй, — толкнула в бок Томари.

   Если попросит укусить, подумала Схая, не дам, и себе не позволю, всё Дицце.

   — Я же говорила… — сказала дочь кожевенника, глядя поверх головы Схаи.

   У сброшенных с телеги свёртков ползал человек в чёрном платье. На голове мага, точно плешь, сидела лёгкая тёмно-синяя шапочка без прибавки, виски серебрились сединой, длинный прямой нос принюхивался к содержимому тряпиц. Что-то вынюхал. Коряга стянул перчатку и сунул пальцы под ткань. Затем подхватил тючок, выпрямился, мазнул взглядом суетливых глазок и сбежал в овраг.

   — Сварит или запечёт, — Томари поёжилась, — бр-р-р.

   — Может, похоронит, — без уверенности сказала Схая, — как женщина просила.

   — Ага, открывай мешок. Чего всех тогда не забрал?

   Схая не нашлась, что ответить.

   — А почему у него нет бороды? — донимала Дицца на обратном пути.

   — Не растёт, — важно отвечала Томари, — магией вывел.

   — Зачем? Волшебникам нужна борода.

   — Суп по ней размазывать?

   — Суп… — повторила Дицца и замолчала.

   — Ладно, увидимся, — попрощалась Томари.

   У покосившегося забора перед хатой Схая остановилась и глянула на соседский двор. Калитка распахнута, колодезная крыша покосилась на чумазых столбах, деревья ободраны до крон — легко свалить всё на зубы кролика-великана. Скелетика нигде не видно.

   Опухшая лодыжка мучительно ныла.

   — Полежим немного и сходим за ужином, — решила Схая.

   Отец сидел за столом и даже не поднял головы, когда они зашли. Он так же сидел, когда умерла мама — долго, страшно, два неподвижных тела в пропахшей травами спаленке. Может, отец думал о мясе, которое отнёс утром обратно к тракту?

   Отдохнув, сёстры направились к озеру. Там можно было нарвать сныти и лебеды. Пока можно — кончалось лето.

   Навстречу топали два солдата. Эти не носили доспехов, чарующих и пугающих заострёнными формами. На них была заляпанная грязью, но с виду целая форма — по канавам ползали? На плечах чернел герб Владыки.

   — Эй, мелюзга! — позвал высокий с перекрученными ушами.

   — Может, у них тоже яблоко есть? — размечталась Дицца.

   — Тш-ш-ш, — сказала Схая.

   — Караван давно прошёл? — спросил солдат с плоским носом; он держал руку на ударнике заткнутого за пояс топора.

   — Пару часов назад, — сказала Схая. Дицца поглядывала на сумки солдат, припухлые, в пятнах жира.

   — Где тут воды можно попить? — продолжал расспрашивать Плоский Нос, не по-доброму зыркая то на одну сестру, то на другую.

   — Да в любом доме, если откроют… если живы…

   — Сёстры?

   — Да.

   — А кони, кони есть? — спросил тот, с ушами-улитками, скалясь.

   — Откуда у них… — начал Плоский Нос, но не был услышан.

   — А, мелюзга? Есть лошадки?

   Схая покачала головой.

   — Схарчили, поди?

   К лицу девушки прилила кровь. Захотелось оправдаться, рассказать этим людям, что они тянули до последнего, что она плакала, что отец сделал всё быстро, и Хубба не страдала, что бульон поставил сестру на ноги…

   Солдат противно рассмеялся.

   — Ладно, мелюзга… — продолжая давиться смешками, Уши-Улитки схватил Диццу за плечо. — Ну что, любите Владыку? Всё зерно отдали? Ха! Ну, ведите по воду! Да хоть сюда!

   Он потащил младшую сестру Схаи во двор. Громыхнул кулаком по керамическому горшку на штакетине, распахнул ногой калитку.

   — Походите с дядями, деревню покажите. А то кто вас знает, дикарей, чуть что, за вилы хватаетесь.

   — Отпустите её! — взмолилась Схая, повиснув на рукаве.

   — Цыц, пиявка! — идущий позади Плоский Нос ударил её сапогом, угодив в больную ногу. Схая упала на протоптанную дорожку и заплакала от боли и страха. Затем поползла на четвереньках, вцепилась в крыльцо, встала.

   Дверь была приоткрыта. Солдаты вошли без стука. Дицца не издавала ни звука, она обернулась к Схае, и та увидела, что сестра улыбается полным ртом — Дицца добралась до сумки солдата.

   На постели лежала молодая женщина с некрасивым скуластым лицом, а на полу — четверо ребятишек.

   — Тётя Агратая… — вырвалось у Схаи.

   Уши-Улитки отпустил Диццу. Плоский Нос стал в дверях. Дицца подкралась к Схае и принялась что-то совать в руку, но старшая смотрела на детей.

   — Самовар поставь, эй, хозяйка! — приказал высокий солдат.

   — Сами, сил нет.

   — Больна? Не заразна хоть?

   — Десятый день без крошки во рту…

   Дети едва дышали, руки и ноги были связаны.

   — Зачем с мелюзгой так? — гаркнул Плоский Нос, без сочувствия и особого интереса.

   — Чтобы друг дружку не кусали…

   — Дала бы свои руки погрызть, — хохотнул Уши-Улитки, подходя к светловолосому мальчику. — А, развязать мелюзгу? Пускай зубки покажут.

   Женщина соскользнула с постели и упала на колени.

   — Не трогайте их… молю… мучились семь дней, теперь потише, не чувствуют ничего… дайте умереть спокойно…

   Агратая протянула к сапогам солдата тощую руку.

   — Ликом светлым молю…

   Солдат наступил ей на пальцы. Схаю передёрнуло от прозвучавшего в хате хруста, но женщина даже не пискнула — уронила лицо в пол и протянула вторую руку, ладонь поползла по доскам белым пауком.

   Уши-Улитки снова поднял ногу.

   — Не надо! — закричала Схая.

   Она бросилась на солдата, но комната вдруг звонко цокнула, по щеке расплылся жар, и её отбросило в сторону. Схая упала рядом с неподвижным мальчиком, лет трёх, не больше; из глаз ребёнка тёк гной, он смотрел сквозь мутную плёнку, сквозь девочку, если вообще что-либо видел.

   — Ах ты ж, тварь!

   Схая подняла голову. Дицца вцепилась зубами в руку высокого солдата, вцепилась и не отпускала. Уши-Улитки пытался её оторвать. Неожиданно из-за его спины появился Плоский Нос и с унылым выражением лица саданул обухом топора по макушке Диццы. Девочка рухнула на пол.

   Схая закричала и поползла к сестре.

   Дверь распахнулась. В прямоугольнике пыльного света стоял отец Схаи, руки мужчины сжимали черенок лопаты.

   Уши-Улитки двинулся на него.

   Не сказав ни единого слова, отец Схаи шагнул вперёд и ударил лопатой снизу вверх, будто копьём. Солдат дёрнулся назад, прогибаясь и откидывая голову. Не успел — на буром полотне осталось его лицо. Оно шлёпнулось на доски, ужасная маска, ужасная смерть, волна крика.

   Схая зажмурилась. До неё доносилсь звуки борьбы, кто-то упал. Потом она услышала шелест, словно в комнату намело пожухшей листвы, и снова звук падения.

   Через минуту-другую девочка решилась открыть глаза.

   Отец лежал у стола, из впалой груди торчало топорище. Плоский Нос сидел у стены, глазные яблоки подёргивались, по волосам текла кровь, капала на дрожащие руки, он что-то шептал. Женщина заползла на кровать и отвернулась к печи. Дети не шевелились. В комнате был кто-то ещё… был, но исчез. Она не могла объяснить, почему уверена в этом.

   Схая подползла и прижала к себе сестру. Наклонилась ухом ко рту: вроде дышит, а вроде и нет.

   — Прочь! — закричала Агратая, выдувая из швов глиняную крошку. — Не кормите моих малышей!

   Схая подняла сестру — между костями стопы и голени протянули алую струну — и вывалилась из хаты. Она не разрешала себе остановиться, передохнуть вплоть до Бурой улицы. Быстрей, быстрей… к Коряге. Он может помочь. Спасти Диццу. Остальное потом — и слёзы по отцу, который давно превратился в говорящее привидение, но, спасая своих дочерей, вновь обрёл плоть и кровь. И жалость к себе. И всё, всё, всё.

   Небо сделалось грязно-синим, дома и деревья чёрными. Пахло зреющим дождём.

   В доме колдуна горел свет.

   Она прошла мимо теплиц и плоских камней к обмазанному глиной строению, поднялась по широким, высоким ступеням и застучала в дверь.

   — Открой! Откройте! Моя сестра…

   Кулачок провалился в пустоту. В дверях стоял Коряга. Он ощупал Диццу мутным взглядом — радужка почти сливалась с белком — и протянул руки.

   — Дай её мне. Быстрее.

   Схая подчинилась. Когда маг взял сестру, она поняла, что не чувствует рук.

   Затемнённый коридор споткнулся об уходящую вниз лестницу, Схая стала спускаться. В подвале было светло, сухо и тепло: пол и стены из глазуревых пластин, двери из прозрачной гладкой ткани, за которыми звучали голоса детей. Она приблизилась и заглянула в одно из помещений: малютки лежали под диковинными куполами, точно в скорлупе; снизу к кроваткам подходили трубки разных цветов, они подрагивали, жили вместе с крохами.

   За стеной что-то шумело, настойчиво, однозвучно. Свет был тоже дребезжащий, неспокойный — не лампы на спирту, а закаченный в колбы белый огонь.

   — Жди там, — приказал Коряга, останавливаясь перед железной дверью и показывая на закуток в конце коридора. — Можешь доесть кашу. Живо!

   Схая снова подчинилась. На столе стояла миска с желтоватой жижей. Она взяла ложку и стала медленно есть, чтобы убить время. Не чувствовала ни голода, ни насыщения.

   Занавеска отодвинулась, и вполз Мижай. Он улыбался во все оставшиеся гнилые зубы.

   — Привет! Тебя тоже спас дядя волшебник?

   Схая кивнула. Мижай полежал немного на полу, поулыбался и уполз. Она съела ещё ложку, и ещё. Пшеничная…

   — Будет жить, — сказал Коряга десяток ложек и пустую, вылизанную миску спустя.

   И тогда Схая позволила себе заплакать.

   — Можете оставаться здесь, — разрешил маг.

   Ночь была зыбкой. Ей снилось колышущееся море пшеницы, и солдаты, которые прятались в ней. Они поочерёдно поднимались во весь рост, смотрели поверх золотых колосков, пробовали языком воздух, выпучивали глаза и садились.

   Утром мужчина вручил ей ведро.

   — Иди за мной.

   Они обошли дом и стали подниматься по пологому склону холма. Траву будем щипать? — подумала Схая.

   В голове толкались мысли.

   — Вы ведь их спасаете?.. на тракте… — решилась Схая.

   — Только тех, кого ещё можно вывести из тени.

   — А другие? В деревне и… вообще…

   — Всех не спасти.

   — Почему? — заупрямилась девочка; ей хотелось, чтобы было иначе.

   Коряга не думал: перешагивал вопросы, точно собственноручно расставленные ловушки.

   — Не хватает времени, сил и желания. Как тебе такой ответ?

   — Мне он не нравится.

   Колдун пожал плечами.

   — Тогда старайся лучше.

   — Но это ведь вы… а я… что я могу?

   Он остановился, посмотрел прямо ей в глаза, пока она не отвела взгляд. Его лицо оставалось неподвижным, скучающим, только нижняя губа немного отвисла, словно Коряга задремал с открытыми глазами.

   — Я часто задаю себе этот вопрос. — Он моргнул, отвернулся и продолжил подъём на холм. — А потом другой: зачем? Я всё больше склоняюсь к тому, что помощь другим — это не очищающая благодетель, а принуждение слабого сердца, верующего, что ещё есть шанс начать всё сначала.

   — Всё изменить?

   — Это не ко мне. Я лишь поднимаю упавшие на камни зёрна и кладу в землю.

   — И всё? — Схая ускорилась, стараясь догнать мага. — А дальше?

   Мужчина пожал плечами. Он достиг вершины.

   — Что угодно. Ветер. Солнце. Птицы. Дождь. Прозрение. Выколосившийся спаситель или тиран.

   Они спустились, повернули налево. Через несколько шагов Коряга остановился, присел, нащупал что-то в траве и потянул. Схая заметила какие-то контуры, а потом прямоугольник травы приподнялся и отъехал в сторону. С краёв сыпалась земля.

   Открылась дверь или, скорей, небольшой люк, в который она могла легко пролезть. За люком виднелась деревянная зашивка. Колдун достал три доски и подозвал кивком Схаю.

   — Набери половину, — он постучал по ведру.

   Как же здесь пахло! Спело, пьяняще, волшебно! Она оказалась в схороненном под землёй фургоне Механиков. Сколько в нём зерна? Есть ли другие фургоны?

   Схая перебирала драгоценные зёрнышки, тёплые, щекотные, не удержалась — сунула жменю в рот, принялась жевать. Вспомнила об отце, глаза набухли слезами.

   Наполняя ведро, она испытывала к магу благодарность и ненависть. Он мог спасти их семью, другие семьи, всю деревню… не только детей… или нет? На сколько бы хватило этого зерна? Смогли бы люди принять мало и не возжелать большего? Как бы она поступила на его месте?

   Она выбралась из фургона на солнце, последнее солнце лета. Набрала почти целое ведро, не могла остановиться. Коряга покачал головой, но отсыпать не стал.

   Оставив ведро на кухне, Схая зашла к сестре. Дицца спала.

   Схая протянула над лицом сестры кулак и немного разжала. На лицо Диццы упала узкая, ребристая капелька. Вторая, третья. Янтарно-жёлтая струйка потекла по щеке, вильнула на шею. Потом Схая соберёт, всё до последнего зёрнышка…

   Дицца открыла глаза.

   — Дождик, — сказала она.

   Схая засмеялась.

   — Да, маленькая, дождик. Дождик из зерна.

   Дицца улыбнулась, но тут же помрачнела.

   — Мне приснились кости и доспехи. Много всего в земле за домом. Они приходили сюда, и остались здесь. Плохие люди, плохие кости. Такие же, как смеялись над тётей Агратаей…

   Голос Диццы затихал, она снова засыпала.

   — А ещё я видела нас, взрослых… ты резала большой пирог…

   — Моя предсказательница, — тихо произнесла Схая, устраиваясь рядом с сестрой.
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1.

   Утро. Вчера мы поссорились. Ночью мне снились кошмары. Бред, конечно, но страшные. Какой-то я злой стал…

   Моя жена просыпается раньше, всегда раньше меня, и что-то делает на кухне. Гремит там посудой, шкафами, водой шумит. В этот раз уронила что-то. Дуется на меня, не будет, значит, сегодня оладушков с кофе. Жаль.

   Когда я просыпался, казалось, что еще темно, нет света из окон. Посмотрел на часы — 7:10 — пора будить Антоху, ему сегодня в школу. Это всегда делаю я, бужу сына. Окна зашторены, вот и кажется, что темно, что еще ночь. Чертово утро, опять у неё какая-то блажь в голове, эти толстые занавески. Зачем они? Но их лучше не трогать.

   Иду в ванную. Умылся, вытер лицо, почистил зубы, зашел на кухню. Жена стоит спиной к столешнице, облокотилась на неё, руки за спиной.

   — Зачем окна закрыла, — спрашиваю, — темноты, что ли мало?

   — Буди сына, — холодно, как с вещью говорит.

   Надо бы с ней помириться, иначе одни минусы. Вот, зачем она встала так рано? Что делала всё это время, пока я спал? Ведь даже кофе не сварила. Злится. До чего же вредная тварь. Злится и смотрит в пол. Тварь.

   Иду в комнату сына. В зеркале, которое висит в коридоре, вижу — и она за мной тащится. Может, я забыл про его день рождения? Нет, бред, сейчас вроде осень, а у него весной. Открываю дверь, захожу в антохину комнату, здесь тоже темно, окна за темно-синей непрозрачной шторой. Подхожу к сыну. Кричу:

   — Подъём, — это традиция кричать утром, меня отец так будил, военный в третьем колене. — Подъем была команда!

   Не шевелится, я цепляю одеяло пальцем и откидываю прочь, как шкурку с бледной мякоти банана, прочь с кровати. Подъем, я сказал. Это приказ н-на!

   Антоха лежит, бледный, глаза полуоткрыты. Бледный. Я наклоняюсь, трогаю лоб, и что-то колет меня в спину, я чувствую холод, чувствую сталь, это нож, острый и длинный, проникает в меня, входит между ребёр, царапает кость, скрипит и рвётся моя рубашка, нож входит глубже, очень быстро доходит до сердца, колет. Больно. Лопается спелый томат. Вытекает мякоть, это сердце, это кровь, это она убивает меня, сзади. И меня тоже. Тварь. Почему?

   2.

   Утро. Вчера мы поссорились. Ночью мне снились кошмары. Бред, конечно, но страшные. Мне было больно. Я сажусь на кровать и вижу шторы, тяжелые тёмные шторы на окне, они мешают свету, охраняют темноту спальни, будто еще ночь.

   Это было. Это было точно так, но будто во сне.

   Иду в ванную, умываюсь, чищу зубы, она стоит, облокотившись на столешницу, смотрит в пол. Тёмные шторы и здесь тоже. Зачем, черт побери, зачем?

   — Буди сына.

   От этих слов мороз по коже.

   — Что с ним? — спрашиваю.

   — Иди проверь, — её бровь предательски дёргается.

   Иду по коридору, она идёт за мной, руки за спиной — там нож. Это было. Я помню. Антоха уже мёртв.

   Подхожу к кровати, беру одеяло и оборачиваюсь. У неё в руках нож, и она удивлена, Вот те на!.. откуда я знал?.. перехватываю нож, толкаю эту тварь к стене, я же мужчина, я сильнее. Что ты скажешь теперь? Как ты ответишь? Кричу ей в лицо:

   — ЗАЧЕМ?!

   Забивается в угол, ревёт, молчит. Ревёт. Тварь.

   Я беру телефон, набираю «112». Черт, гудка нет, ничего нет. Тишина.

   — Ты обрезала провод? — спрашиваю, ору, — Тварь, ты зачем обрезала провод?

   Мотает головой, размазывает сопли, ревёт.

   Ничего себе ситуация, меня всего колотит, даже нож в руках трясётся. Хочется его воткнуть, вдавить, чтобы потекла кровь. Куда?.. в сердце?.. в живот?.. в шею?.. перерезать ей горло? Меня колотит, и ноги трясутся, как в школе у доски, когда три дня зубрил, чтобы вызвали, и вот вызвали. Она задушила сына. Это было? Это правда?

   Подхожу к антохиной кровати — да, правда, и уже было.

   Я не знаю, что делать. Это кошмар, он здесь, я не знаю что делать, не знаю. Оказываюсь у окна, срываю тёмно-синюю штору, свет бьёт в глаза, я жмурюсь. Жена ревёт. За окном соседний дом, ловит рассвет, как парус ветер, прямо напротив нашего окна, через детскую площадку, там тоже люди, там нормальная жизнь, нормальное утро. Кофе, оладушки. Живые дети.

   Теперь у меня нет сына. Нет моего Антохи.

   Колотится сердце, в глаза накатывают волны колючей, шипучей темноты, заливают голову, жмут сверху. Это давление, или рушится мир?

   — Зачем? Да что с тобой? Зачем?!

   Ревёт. Надо вызвать полицию. Медиков, санитаров, МЧС, кого-нибудь. Надо пойти к соседям, у них есть телефон. А у меня есть мобильный. Достаю — нет сигнала. Вынула симку. Тварь. Сжимаю нож, сейчас ударю, сейчас убью, пусть спишут на состояние аффекта, на вспышку безудержного гнева, на злость, на гнев, на отчаяние, на помутившийся разум, на что угодно. Или на меня?

   И её и сына — на меня? Нет. Нельзя.

   В дверь звонят. Запираю комнату, иду открывать. Смотрю в глазок — там какой-то мужик. Одет прилично, рожа мрачная, но будто знакомая. Утром. Хмурый мужик. Открываю. Он толкает на меня дверь, сбивает с ног, я падаю, спотыкаясь о ботинки, он замахивается и бьёт, над глазом взрывается боль, и звон, и течёт по лицу, и обжигает. Разбили, как арбуз, он лопнул, теперь не собрать, моя склянка рассыпалась. Что это? За что…

   3.

   Утро. Вчера мы поссорились. Ночью мне снились кошмары. Один за другим, дурные, очень страшные вещи. Будто у меня нет больше сына, будто жена убила его. Встаю, на окнах глухие шторы. Висят кольчугой, отбирают у меня свет, они любят ночь. Я их об этом не просил, мне этого не надо. Я знаю, что будет сегодня, я это уже видел.

   Дважды.

   Ванная, просыпаюсь, чищу зубы. Тварь:

   — Буди сына.

   Я не тороплюсь, спрашиваю:

   — Зачем на окнах шторы, что происходит?

   — Я сказала, — скрипит зубами и бледнеет, — иди буди сына.

   — Которого ты убила? — «Да, милая, сегодня всё будет по-другому».

   Она бросается на меня с ножом. Всё это время он был у неё за спиной. Я уворачиваюсь, перехватываю руку, я мужчина, я сильнее. Отталкиваю её в сторону, луплю по щекам, бью по лицу. Сильно бью. Очень сильно. Мне становится страшно, что я могу заметно повредить ей лицо, глаза, я отступаю. Она лежит на полу. Кажется, я сломал ей руку. Я набираю стакан и выплёскиваю ей в лицо воду. Как в полыхающий костёр. Иду в коридор, там в тумбочке верёвка, связываю ей руки, она дёргается — рука, значит, цела. Прекрасно.

   Ноги я тоже связал. Её лицо начинает распухать. Вот истинное лицо чудовища: красный волдырь вместо носа, фиолетовые пятна на глазах, вздувшиеся рваные губы. Я ушиб палец, и руки липкие.

   Она отключила связь, городскую и мобильную. Это не беда, я спущусь вниз, внизу магазин и люди, они мне помогут.

   Или повесят всё на меня…

   Чёрт, вот же тварь, я пнул её в живот. Теперь она корчится и стонет. Убила сына и меня хотела убить. Иду к сыну проверить, так и есть — мёртв.

   Это больно. Третий раз и снова больно. Мне будто вынули лёгкие. Нечем дышать. Зачем? Хочется раздавить эту тварь ногами, размазать её мозги по кухонной плитке. Зачем она это сделала?!

   Я срываю с окна этот грёбаный занавес, иду на кухню, разнося всё по пути. Звенит зеркало, воняет ацетон — мой сын любит собирать сборные модели, красить их в камуфляж, эти его краски на ацетоне. Любит… любит… Любил.

   Убью её. Убью. Но пусть объяснит.

   — Эй ты, сволочь, — беру за волосы и рву их на себя — верещит, как свинья, которой рубят пятак. — Зачем?! Что он тебе сделал? Носки не вывернул? Полотенце на место не повесил? Что? Кровать не застелил? — шлёпаю по лицу, как по липкой подушке.

   В дверь звонят. Бросаю жену, иду открывать. Стоп. Это мужик, я его помню, у него топор и он ударит меня, когда я открою.

   — Пошел вон, урод, сейчас вызову ментов, — кричу через дверь.

   — Так ведь связи нет, — ухмыляется мужик.

   — У меня есть.

   — Не ври, ни у кого нет. Открывай, короче, смерть пришла, — он показывает в глазок топор. Большой грязный топор в крови.

   — Пошел к черту! — смотрю, что он сделает. Он примеряется к двери. Да, сейчас! Дверь железная, топором не пробьёшь. У него за спиной скрипит лифт, кто-то приехал, мужик перехватывает свой топор и нападает, они дерутся, у другого мужика нож, наколенники, какой-то плоский таз на животе, и всё лицо в крови. Они хрипят и дерутся. Я смотрю в глазок. Тот второй, который приехал вторым, берёт верх, но он ранен, из ноги хлещет кровь, черное пятно расползается по джинсам, он тяжело дышит, опускается на колени, облокачивается на стену, тяжело дышит, сипит, сжимает губы, пускает носом кровавые пузыри, вытягивает в грязных пятнах руку и режет себе вены.

   Дверь будто отталкивает меня, я цепляюсь ногами за обувь, вечно раскиданную в прихожей, и едва не падаю. В голове шумит, волны, эти волны… снова и снова. Черной ватной шипучкой по мозгам.

   Иду на кухню, наливаю воды. Спрашиваю это распухшее нечто:

   — Что здесь происходит? — вчера это было нормальным лицом, даже симпатичным. Еще раньше — самым близким и любимым. Острый носик, большие выразительные глаза, резкие, но мягкие губы. Спрашиваю теперь месиво из всего этого, и оно мне отвечает:

   — Надо убить всех, — гнусавит, в нос отвечает мне месиво, — всех, кого увидишь.

   — Зачем?

   — Тогда этот день закончится.

   Я не понимаю, что же это? День сурка, «сказка-про-белого-бычка», что за черт…

   — Это же… Дура, ты ничего не напутала?

   — Нет, дебил, я так уже месяц… — она кричит, розовые брызги летят изо рта, — живу.

   Я не отвечаю.

   — Давай уже, забей меня, давай забей… ты ведь можешь, давай! Я знаю, что можешь. Один раз смог, сможешь и еще. Давай же, тряпка!

   Я сел рядом на табуретку — дачный артефакт, с вырезом для руки в виде сардельки. Кто-то слышал разве когда-нибудь эту сказку? Сказку «про белого бычка». Нет же такой сказки. Детям только обещают. Может и к лучшему? Бычок какой-то злой, горький, и скорее уж черный, «день сурка» даже рядом не валялся. Закрытые шторы. Зачем? Чтобы никто не увидел?

   — Либо ты, либо тебя, — булькает кровью жена, — иначе не выбраться. Я уже всё перепробовала. Сначала было страшно. Сначала убегала… но меня убивают. Иногда очень долго… и больно… издеваются… уроды… Иначе не пройти, просто так этот день не прожить, надо всех убить. Всех, кого увидишь!

   — Бред, — я сорвал штору и выключил на кухне свет, — бред какой-то.

   — Конечно, — отозвалась жена, — ты здесь сколько? Второй раз, какой?

   — Третий.

   — Я уже столько раз тебе всё это объясняла, — она поёрзала на полу, — достало это. Не хочешь не верь, но давай, либо развяжи меня, либо убей, я завтра буду внимательней, только быстро убей, ты мне ребро сломал, урод, это больно.

   — Такого не может быть.

   — Когда ты опытней, ты встаешь раньше и… у нас нет шансов.

   — У кого у вас?

   — У нас с Антошей.

   — Что ты несёшь? Ты убила его!

   — Сегодня я. Успела, задушила, а ты горло режешь, урод, хотя так больнее.

   — Заткнись, — я встал у окна и повернулся к ней спиной.

   Бред, настоящий бред.

   — Коть, развяжи меня, руки затекли… — сказала она ласково, как раньше, как прежде, будто ничего и не случилось.

   Не знаю почему, но я это сделал. Развязал и сел за стол. Она едва встала на ноги, расправилась, подошла к раковине, включила воду и стала умываться. Жалкое зрелище, я хотел отвернуться, но она достала что-то из шкафа, и я крепче сжал нож. Она развернулась и выплёснула в меня стакан. Едкая жидкость попала в глаза, вцепилась в лицо колючим пожаром, я закричал, схватился за лицо, упал со стула. Щиплет, безумно больно щиплет. Затем на меня обрушился нож, уколы, они жалили повсюду, увернуться невозможно, в моём черном ослепшем мешке они были повсюду. В решето, я стал решетом, и утонул в чем-то теплом и мягком, в чем-то густеющем. Утонул.

   4.

   Утро. Теперь я знаю, что это были за кошмары. Я встал, быстро прошел на кухню, отобрал у жены нож, вытолкал её, хнычущую, из квартиры и запер дверь. Подожду, что дальше будет.

   Открыл окна и стал смотреть, что на улице. Присмотрелся. У нас третий этаж.

   Сказка о белом бычке — это такой страшный день. На улице валяются тела, люди дерутся и убивают друг друга. День этот, видимо, не только у меня, он здесь у всех. Здесь и сейчас. И всегда. И каждый в нём оказывается не в первый раз, а кто в первый — обычный прохожий — его убивают быстро. Вероломно. Хлоп по голове, и нет человека. Завтра он будет умней, наденет под шапку салатник, прихватит с собой нож, или топор, или вообще не выйдет на улицу, без свежего хлеба обойдётся.

   За дверью начался шум. Теперь понятно, почему она завесила окна. В окне меня видно, а значит необходимо убить. Теперь все, кто меня увидел, полезут сюда, как зомби.

   У большинства квартир на окнах шторы, в несколько слоёв, похоже на баррикады.

   Сколько за ними семей? Сколько мёртвых?

   Возня за дверью усилилась, визг жены и гулкие удары. Теперь она затихла. Скорее всего, ей конец. Убили её, но ведь пришли за мной.

   В дверь ударили. Еще и еще. Я плюнул на это. Дверь железная.

   Плюнул, и остаток дня пил.

   5.

   Утро. Другое? Хоть бы другое, хоть бы кошмары, пусть страшные, но простые кошмары. Нет, она на кухне, стоит, облокотившись на столешницу.

   Бедная… ведь я люблю её.

   Мне жаль её, и жаль себя, и Антошу, который к этому моменту уже мёртв, сколько раз ей пришлось убивать собственного сына? А она сильнее всех его любит. Сколько дней она послушно умирала, прежде чем на такое решиться? Несчастная, мне захотелось обнять её и пожалеть. Но у неё за спиной нож.

   Для меня.

   Я вошел на кухню и уставился на неё, как школьник. Светлые волосы, большие глаза, смешные котята на домашнем халате, розовые тапочки с пумпонами, волосы собраны в хвостик и топорщатся веером — салют новому дню… я смотрел так долго. И вдруг она заплакала. Я подошел к ней и забрал нож, отодвинул его подальше.

   — Убей меня, — сказала она, — может, хоть ты выберешься.

   — Я не могу, — ответил я, сдерживая комок, подступивший к горлу.

   Я бы тоже зарыдал, заревел сейчас, как ребёнок, прижался к живой маме, но я не могу, не должен, я мужчина. Я сильный. Мы обнялись и долго так стояли, прижавшись друг к другу, чувствуя чужое тепло. Я спросил:

   — А ты не думала… не думала, что можно обойтись… ну… не убивать?

   — Ты про Антоху?

   — Да.

   Она всхлипнула.

   — Ну что такое, брось… — я взял её за плечи и посмотрел в глаза, — что такое?

   — Он… когда он просыпается, — она говорила с трудом. — Он здесь так долго, он просыпается и он совсем другой, он старик, побитый жизнью, такой чёрствый, он матёрый убийца, он слишком долго здесь, и он… он меня… — она зажала рот рукой, плечи вздрогнули, — лучше я… вот так, чем…

   — Не надо, — я снова обнял её, — не плачь.

   — Димчик, давай сделаем это вместе.

   Мы посмотрели друг другу в глаза: я в её серые, а она в мои, утонули друг в друге, как раньше, как было когда-то давно, когда мы… были другими.

   Если её знания об этом кошмаре достоверны, наша хитрость должна сработать. Мы завязали друг другу глаза, открыли окно, и, взявшись за руки, шагнули.

   Третий этаж… черт.

   Удар об асфальт оглушил меня, я будто попал в воду, захлебнулся кровью, но повязка слетела и в нахлынувшей на меня боли, всей оставшейся боли этого уродливого дня, я увидел того самого мужика… он шел с топором, как дровосек.

   Ко мне.

   6.

   Утро. У нас не получилось. У неё — возможно, а у меня — точно нет. Шторы, нож за спиной, я не стал болтать — это ни к чему. Не до сантиментов, просто отберу нож и выставлю за дверь. Да, она права, тряпка. Не могу. Пусть это сделают другие.

   Или нет, она кричит, что я, я должен убить всех кого увидел.

   И я убил, вспорол ей горло. Я смог.

   И снова напился. Нажрался.

   В ожидании выхода. В голодном пьяном тумане. Я хотел умереть.

   7.

   Утро. Что-то здесь не так. Я видел только её, и я её убил. Что не так? Чертов бычок! Она наврала? Или правило не работает? В этом абсурде, который навалился, может случиться всякое. Кто ей сказал, что нужно всех убить, убить всех, кого увидел? Ведь если кто-то прошел этот кошмар, и выбрался, то как он смог рассказать о решении другим, тем другим, кто остался?

   Я попробовал с ней поговорить, но она тянется за ножом, пришлось прикончить. Так я никогда отсюда не выберусь. Трупы, её и сына, я вытащил за дверь, вчера вечером они сильно воняли.

   Чего-то не хватает. Кого же я упустил?

   И тут до меня дошло. Тот мужик с ножом, он вскрыл себе вены, хотя еще немного и помер бы сам. Он убил себя. Себя! «Всех, кого увидишь».

   Я вышел в коридор, там у нас зеркало.

   Вот оно что…

   Вода в ванной тёплая, я залез в одежде, всегда мечтал это сделать. А перед этим напился, ох как же я напился, едва держался на ногах, точнее на четвереньках едва держался. И вот я забрался в теплую воду и взял нож. И я вскрыл себе вены.

   Как приятно пахнет пена — лавандой и апельсином, это она выбирала, приятный аромат, я сделал себе ванну с пеной, с пышной белой пеной ванну. И в ней вскрыл себе вены.

   Это было похоже на течь в скафандре, когда ты на другой планете или в космосе, и лишь тонкая серая оболочка отделяет тебя от вселенского холода. И вот ты нарушаешь эту абсурдную целостность — я продырявил её сразу в двух местах, и тепло стало вытекать, и с этим теплом понеслась прочь моя жизнь. Её место занимал холод. Теперь понятно, зачем вода должна быть теплой. Холодно без крови.

   Смерть спустилась ко мне на пенистом проспиртованном облаке, в одной руке она держала ветку лаванды, а в другой апельсин.

   8.

   Утро. Я проснулся от грохота, что кто-то выбил дверь в квартиру. Кто-то выбил к черту железную дверь! Черная форма, полиция, их оружие игриво подмигивает — это другой день! Другой! Я прошел! Мужики в синей форме, светоотражающие полосы, санитары, меня тащат в коридор. Там жутко воняет.

   На меня смотрят какие-то люди, блестят глазами, губами, от них пахнет обувью, улицей и сигаретами, с лестницы тянутся вздохи и гул голосов. Меня тащат прочь, я улыбаюсь, я прошел, я счастлив.

   Конечно, теперь уже очевидно, что этого всего вчера не было, этих людей точно не было, они, их так много, и они не пытаются меня убить.

   Прошел!

   Меня сажают в автозак, в отдельную клетку, отдельную от остального пространства, здесь пахнет кислой рвотой и мочой, запирают, напротив садится сержант. Хмурый сержант, в мятой форме, с укороченным «калашниковым», сержант-сержант, скажи мне, что происходит:

   — Ты убил жену и ребёнка, вот что.

   — Но я прошел, — улыбаюсь я.

   — Ты убийца, — отвечает он, отворачиваясь.
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На третий день отпуска Вика отправилась в радоновые пещеры. С площадки, откуда стартовал поезд, открывался великолепный вид на Альпы, впрочем, великолепный вид был здесь повсюду. Скалы, притрушенные снегом, как куличи сахаром и низкие беспокойные облака над ними. Белое, серое и голубое. Вике, выросшей в российском миллионнике, казалось, что кто-то распечатал гигантские фотообои и обернул ими замкнутый мирок здравницы. Избыточная, ошарашивающая красота. Горные хребты словно бы отвлекали от общего запустения в самом городке, где из-под налёта роскоши уже проступало увядание. Туристов привлекали современные горнолыжные курорты выше по склону. Унитарные шале вместо помпезных гостиниц.

   Вика облокотилась о парапет, посмотрела вниз на красную черепицу зданий. Пик готической церкви устремлялся в небо. Башенные часы отмеряли минуты, дни, годы…

   Старинный императорский курорт примостился на горных уступах, весь состоящий из ярусов, мостиков и балкончиков. Террасы соединялись крутыми лестницами, по ним карабкались редкие пешеходы. Вон компания шумного молодняка на парковке — сноубордисты, спустившиеся освежиться минералкой.

   Облака напомнили Вике иллюстрации из Библии, которую подарила ей в детстве бабушка. Грандиозные, ветхозаветные, прореженные солнечными лучами — с таких облаков на бренную землю взирал бородатый Саваоф.

   — Ляпота! — сказал Юра, умудряясь говорить и одновременно зевать — с хрустом и рыком. Соотечественник, сосед по гостинице, он был типичным «руссо туристо», шумным, взбалмошным и надоедливым. Вика рассчитывала хотя бы в горах отдохнуть от земляков. В компактной здравнице она постоянно напарывалась на Юру, и подозревала, что он подстраивает под неё маршрут.

   — Да, отличное утро, — сдержанно сказала Вика. И заторопилась к жёлтым вагончикам, юркнула на сидение рядом с молодой негритянкой. Хрена с два она предоставит назойливому Юре уши.

   Поезд тронулся, покатил в выдолбленный кирками туннель. Интернет утверждал, что здешний климат не оставит Викиному тонзиллиту никаких шансов.

   Она покинула родину два года назад. В двадцать пять начала жизнь с чистого листа. Снимала комнатушку на окраине сумрачного Дрездена, продавала кошачий корм в зоомагазине. И сама пропахла сухим комом. Два года вертелась, как белка в пословице. Она заслужила этот отпуск. Заслужила провести его не дома, слушая, как мать грызётся с отчимом, наблюдая, как спиваются бывшие одногруппники. Нет, чёрт подери, она вкалывала за каждый глоток альпийского воздуха, за каждый глоток колючей горной воды.

   Соседка по квартире рванула в Баден-Баден на панк-концерт. Вика выбрала тихий Австрийский городок, декорации к фильму о Прекрасной эпохе. Потрясающий кофе и преступно калорийное фондю на ужин.

   Илья, несостоявшийся муж, часто упрекал её в старомодности. Клубам Вика предпочитала медитативные прогулки, глянцу — шершавые страницы книг. До переезда прочла всего Гессе в оригинале.

   Поезд остановился. Ведомые гидом, пассажиры пошли по природному коридору и очутились в пещере. Было тепло, хотя Вика не видела обогревателей. Под сводами горели лампы и искрились вкрапления минералов. У стен стояли кушетки. Юра уже стаскивал с себя свитер. Белая стереотипная майка задралась, демонстрируя пивное брюшко. В Вене Юра владел автохаусом.

   Гид монотонно вещал о пользе спелеотерапии. Вика раздевалась, воображая гномов-рудокопов и летучих мышей, гнездящихся в недрах штолен. Перехватила оценивающий взгляд Юры. Купальник был плотным, сплошным, но ей показалось, что сальные глазки соотечественника проникают под ткань.

   Юра кашлянул, уличённый в подглядывании.

   — А вы знали, что тут отдыхал Хрущёв?

   Акустика пещеры искажала голоса.

   — Вот как?

   — Ага, — энергично закивал Юра, — И этот…

   Он запнулся, устремив алчный взор на темнокожую курортницу; та нагнулась, расшнуровывая кеды, выпятив гладкую эбеновую попку. Ниточка стрингов впилась в промежность, сильно ограничив простор для фантазии.

   — Отто Бисмарк, — вяло договорил сосед, напрочь забыв о собеседнице.

   Вика расстелила простынь, подвязала резинкой волосы и легла на кушетку. Доверила радиоактивному излучению организм. На носу и лбу появились капельки влаги. Тело прогревалось, расширялись сосуды, учащалось дыхание.

   «Не так и плохо», — подумала она, и смежила веки.

   Гид умолк. Из динамиков зазвучал Гайдн. Внутри скальной толщи гулко стучало. Звук усыплял. Мысли стали вязкими, как расплавленный сыр. Она вспомнила Илью, их совместные планы. Объездить мир, пить шампанское на Эйфелевой башне, целоваться во всех столицах мира. Шесть лет коту под хвост.

   Илья вынудил её сделать аборт. Провожал домой из клиники и клялся вечно любить.

   — Просто не время сейчас. Нужно встать на ноги, пожить для себя…

   В итоге он сбежал к сотруднице. Мама сообщила по скайпу, что у Ильи родился сын. Вике не было больно. Почти.

   Бух-бух-бух, — незримые гномы долбили породу. Выпитый чай давил на мочевой пузырь, но в буклете писали, что ингаляции длятся час — она потерпит. Так лень шевелиться…

   Вика приоткрыла глаза, выпуталась из паутины дрёмы. Гайдн смешивался с полумраком в умиротворяющий коктейль.

   Люди неподвижно лежали на кушетках. Похрапывал Юра. Его безволосые ляжки шелушились от псориаза. Вика поморщилась и перевела сонный взгляд левее. Негритянка покачивала ступнёй в такт музыке из плеера. Идеальные бёдра, осиная, и грудь стоит торчком, а не сваливается к подмышкам, как у Вики.

   «Зависть — тяжкий грех», — поучала бабуля.

   Вика перевернулась набок. В дальней части залы царствовали густые тени, лампы отвоевали ровно половину территории. Гномы корпели, дробя камень.

   На периферии зрения промелькнул смазанный силуэт. Вика сместила взор.

   По кушеткам кралось высокое тощее существо. Красная, будто обваренная, шкура, облепила безобразно вытянутые кости. Существо сутулилось, и передние конечности скользили над спинами, над безмятежными лицами отдыхающих. Ноги… лапы, как у птицы или динозавра, переступали с кушетки на кушетку.

   Вика ахнула и отпрянула к стене. Едва не сверзилась на каменный пол.

   Негритянка приподнялась, вынула наушник. Вопросительно оглядела Вику.

   — Т-там…

   Рука выпросталась в пустоту. Не было никакого уродца, никакого красного скелета, идущего по людям, как Христос по Галилейскому морю.

   Вика прикусила губу. Галлюцинация. С каких пор её глючит? Прежде зрение и разум лишь раз дурачили её. Или кошмары наяву — побочное действие радоновых ингаляций? Что об этом говорила Мария Кюри?

   Вика выпрямилась. Пережитый испуг отзывался гадким привкусом во рту, мурашками на мокрой коже, сигналами мочевого пузыря. Она подумала о тоннах грунта над макушкой, о том, что до выхода из пещер полчаса езды, и поезд может заглохнуть. Что красный человек не испарился, а успел спрятаться под одной из коек. Ждёт, перебирая узловатыми пальцами.

   И нафантазированные гномы больше не казались добрыми работягами: они скалились, ненавидя свой каторжный труд, голодные и злые.

   До конца процедур Вика просидела, скрестив ноги, сканируя штольню. Постепенно успокаивалась, убеждаясь, что страшилы не рыскают во мраке. Гайдн и храп Юры вытеснили из головы призраков.

   В вагончике её обуяли опасения рационального толка. Бабушка свихнулась незадолго до смерти. Подолгу беседовала с богом. Видела ангелов в окне.

   А вдруг безумие передалось по наследству? Проявилось не в семьдесят шесть, а намного раньше?

   «Прекрати, — одёрнула она себя, — у бабули был старческий маразм. И у тебя он будет, но позже».

   Поезд выехал в утреннюю свежесть, в мир, похожий на рекламу молока.

   — А давайте по маленькой? — Юра приложил пальцы к горлу.

   — Извините, я занята, — она поспешила к лестнице.

   Скальные уступы утыкали ёлки, их стволы были искалечены ветрами. По камням, как застывшая лава, громоздились ледниковые языки. В ущелье грохотала горная река, пенящийся поток омывал валуны.

   Днём Вика экономила. Чтобы на ужин позволить себе лишний бокал вина. Подкрепилась консервами в номере, сварганила сэндвич. Из приотворённого окна лился холодный и кристально чистый воздух. После такого в Дрездене она будет задыхаться. А уж запахи родного градообразующего комбината сходу умертвят.

   Вика приняла душ и натёрлась кремом. Мысли периодически возвращались в пещеру. К худому существу, красному, как варёный рак. Он крался над людьми, он… выбирал? Как выбирают на рынке мясо? Как…

   «Привет, дурка».

   Вика пошлёпала себя по щекам.

   Перед глазами возникла чёткая картинка: пятнадцатилетняя Вика крошит на кухне лук, бабушка кричит из гостиной:

   — Деточка, сюда, скорее!

   Мама на работе. Отчим возится в гараже. Вика идёт по коридору, по скомканным ковровым дорожкам. Бабушка гнездится среди перин и одеял, маленькая, бледная, заживо мумифицированная болезнями. Она не ходит с зимы. Вика и мама по очереди меняют памперсы.

   — Да, ба.

   Бабушка таращится куда-то в угол за телевизором, истерзанные артритом пальчики хватаются за край пледа.

   — У нас гости, — блаженно произносит бабушка, и глаза её — горящие, фанатичные — пугают девочку, — Боженька пришёл.

   Вике не хочется смотреть туда, где по мнению бабушки стоит боженька. В гостиной пахнет не миррой и ладаном, а мочой.

   — Я тебя переодену…

   …На поле для кёрлинга топтались пенсионеры. Толпа стекалась к подъёмнику, похожему на автовокзал. Ощетинилась лыжными палками. Ползли оранжевые кабинки канатной дороги. Но курортные улочки были полупустыми, и Вика ловила своё отражение в витринах закрытых магазинов. Бизнес перебирался на верхние уровни. Хирели шикарные отели bella epoque. Довоенный модерн, арт-деко, нео-византийский стиль… как игрушки, которые приелись дитяти-великану. Хрущёв и Отто Бисмарк. Питьевые фонтанчики и термальные источники.

   Городок знал лучшие времена. А у Вики никогда не было лучших — только ожидание, только надежды.

   Она воспользовалась подъёмником, вторглась в праздничный шум и сутолоку горнолыжки. Полюбовалась на стройный инструкторов, малышей, осваивающих лыжи, на счастливые семьи. Идея прокатиться по трассе не прельщала от слова совсем, но мысленно она была заодно с лихачами-сноубордистами.

   «Не расстанься я с Ильёй, — подумала Вика, смакуя пунш, — не побывала бы тут».

   Илья обещал золотые горы, Париж, Нью-Йорк. Кто же верит мужчинам?

   Возле бордерской школы детвора лепила снеговика. Вика подумала с тоской о нарождённом ребёнке. Мальчике — она почему-то была убеждена, что носила в себе сына. Сейчас ему исполнилось бы три года. Светловолосый и сероглазый, как мама. Он бы съезжал на санках с сугробов, рисовал, играл со сверстниками…

   Боль стиснула сердце щипцами. Запершило в горле. Вика побрела обратно к канатке. Вниз, в здравницу для австрийских пенсионеров.

   На центральном проспекте городка манекенов было больше, чем пешеходов. Трепетали флаги Евросоюза. Смеркалось, и курорт зажигал ажурные фонари. Иллюминация подсвечивала ёлки, досрочно наряжая их к новому году. В отелях загорались окна, но некоторые здания, напротив, окутывались темнотой: никто не селился в вычурных апартаментах, ветшала позолота, тускнел дубовый паркет…

   Задумчивая, Вика гуляла вдоль кафе, магазинов со спорттоварами и сувенирами. Рассеянный взгляд упёрся в витрину книжной лавки. Стёкла украшали наклейки, оставшиеся с Хэллоуина: ведьмины колпаки, плотоядные зомби, вампиры. Переливающийся стикер привлёк внимание, она подошла к витрине.

   Между Франкенштейном и агрессивной тыквой обосновалось худое чудище: красная кожа, руки, свисающие ниже колен, овальная морда перечёркнута акульей пастью. Ни глаз, ни носа, зато котелок на лысом черепе.

   «Вот и разгадка, — пронеслось в голове, — я уже была здесь, и подсознание зафиксировало наклейку, чтобы зло подшутить в полутьме штольни».

   Красное существо манило. Как магнитом Вику потянуло в магазин. Зазвенели колокольчики. Она очнулась от наваждения, переступив порог.

   За прилавком скучала девушка в вязанной шапочке, увенчанной оленьими рогами. На диване мужчина средних лет листал книгу. Рафинированный джентльмен от носков лакированных туфель до причёсанных бакенбард. Из кармана жилетки торчал клинышек носового платка. Антоним земляка Юры.

   — Интересует что-то конкретное? — дежурно заулыбалась девушка.

   — Да… то есть, нет, — Вика смутилась. Оглядела полки: Айн Рэйд, «Песнь льда и пламени», Ю Несбе и Нил Гейман. «Der Anschlag (Ungekürz)» Стивена Кинга, судя по профилю Джона Кеннеди на обложке — немецкоязычная локализация «11/22/63». Роман Вика читала на солнечном Коктебельском пляже, и плакала, когда герой танцевал со своей постаревшей возлюбленной. Илья трогал губами мокрые ресницы…

   — Та наклейка на входе, — решилась Вика, — красный монстр. Кто он?

   — Наверное, чёрт, — пожала плечами девушка.

   — Никакой не чёрт, — вклинился в разговор викторианский джентльмен.

   Вика повернулась. Мужчина захлопнул книгу — на обложке Гарри Поттер оседлал метлу.

   — А кто же? — спросила Вика.

   — Это Мартин Фойриг, гном. Герой из легенд нашего региона.

   — Я думала, гномы маленькие, — сказала консультант за Викиным плечом.

   — Верно, — согласился джентльмен, — Мартин родился очень высоким, и гномы изгнали его из племени. Он поселился в пещерах и стал хранителем окрестных гор. В былые времена шахтёры задабривали его подарками. Хлебом и солониной. А ещё, — джентльмен обаятельно улыбнулся, и Вике захотелось, чтобы он позвал её на чашечку кофе, — ещё ему приносили лоскутья нижних юбок и, простите, дамы, локоны, состриженные с женских лобков.

   — Вы серьёзно? — удивилась Вика.

   — Абсолютно! Фойриг — это не только «огненный», но и «темпераментный». Легенда гласит, что местный священник заключил с Мартиным договор, по которому он не будет трогать замужних и обвенчанных дам, и тех, кого хоть кто-нибудь ждёт дома. Но стоит свободной барышне попасться ему на глаза… раз — и она в подземном гареме. Украденным девушкам он дарует бессмертие.

   — Завидный жених, — сказала консультант.

   — Каменщики прошлого тоже обязаны были иметь жён, — продолжал джентльмен, — холостяков Мартин насильно женил на дочерях.

   Вике почудилось, что чьи-то пальцы пробежались по затылку. Она тряхнула волосами:

   — Никогда не слышала эту историю.

   — Надо знать наш фольклор, — сказал джентльмен, — не Крампусом единым.

   На ужин был салат, суп с пармезаном и вино. Мысли об Илья, мысли о похотливых гномах. Илья тоже был гномом, но ни бессмертия, ни свадьбы не сулил. Негативный опыт — тоже опыт, — утешала подружка.

   Ручей журчал, огибая каток, прыгал по отлогим ступеням. Скалы густо поросли сосульками. В двухстах метрах от Вики чернели разломы, ветер гудел, пронизывая трещины, кишел тенями сосняк.

   Она вошла в аквакомплекс, гулкий и слепящий огнями. Сдала вещи на хранение, переоделась. Курортники — по большей части пенсионеры — заседали в ресторане и баре. Кажется, они вообще не выходили на пустынные улочки.

   Вика представила джентльмена из книжной лавки, как он обвивает её талию, как шепчет на ушко о троллях и гномах, а аристократические пальцы скользят по голой спине. Она бы разрешила. Возможно и здесь, в воде, надо лишь отплыть подальше…

   Вика почувствовала, что возбуждается, и сошла по прорезиненным ступенькам в бассейн. Голубая плитка будто светилась под пятками. Вода плескалась у подбородка. И на весь огромный бассейн было человек десять. Вика оттолкнулась от бортика.

   — Привет, Россия!

   Она хлебнула воды и закашлялась. Встала на плитку, помассировала глаза.

   На краю бассейна сидел Юра — она едва не расхохоталась, увидев его футболку с портретом Моцарта. Кажется, и внутри Юры было достаточно «Моцарта» — ликёра названного в честь Вольфганга Амадея.

   «Ах ты чёртов меломан», — процедила она про себя.

   И кивнула:

   — Добрый вечер.

   Ноги сами отгребали от земляка.

   — Купаетесь? Правильно делаете! Я шмотьё сниму и к вам залезу.

   Перспектива удручала. Вика обречённо скрипнула зубами.

   — Расскажу, как фашистов этих на бабки кинул. Уписяетесь.

   Юра посеменил в раздевалку, и Вика быстро поплыла к ответвляющемуся от бассейна каналу. Мимо пенсионеров, финской бани, под брызгающейся аркой и мигающими лампами. Вглубь терм.

   Она плыла, вспоминая воду Чёрного моря, Волги, Смолино, Синеглазово, Чикинки, всех морей, рек, озёр, в которые погружалась, и как вдалбливала она Илья смысл пословицы про «два раза не войти», а он говорил: что за глупости, войти, конечно же.

   «А если бы можно было, — моделировала она, — как у Кинга, путешествовать во времени, но самой выбирать пункт назначения, от рождения до сегодняшнего дня, я бы, наверное, я бы наверняка»…

   Она свернула в продолговатый затопленный лаз.

   «Я бы никуда не отправлялась», — подытожила Вика.

   Этот курорт — умирающий, заторможенный, этот статичный отпуск — лучшее, что было в её жизни, самое честное, самое настоящее. Без лицемерия, лжи, без друзей и подруг.

   Её обуяло счастье, но счастье болезненное и гиблое, схожее с тем, что, должно быть, испытывала бабушка, впадавшая в маразм и видевшая за телевизором бога.

   Подойди, внученька, посмотри, ко мне боженька наведался.

   А ведь в углу гостиной и правда кто-то стоял — пускай Вика и убедила себя в обратном.

   Прошлое воняло хлоркой, которой обрабатывали полы в абортарии. Будущее пахло кошачьей едой. И лишь настоящее благоухало.

   Из сауны слева по курсу вышла обнажённая женщина, бесстрастно продефилировала к душевым кабинам.

   Табличка извещала, что впереди находится открытый бассейн. Вика поднырнула и вплыла в громадную чашу под звёздным небом. От подогретой воды поднимался сизый дымок. Ночная прохлада щипала голые участки тела. Здесь было безлюдно, она одна — королева джакузи. Цитируя надпись на значке соседки: «Ни богов, ни хозяев».

   Вика ткнулась грудью в бортик, уцепилась, затаила дыхание. Снаружи царили холод и мрак. Гостиницы и коттеджи приютились на уступах. Снежные хлопья вальсировали над пропастью. Горы были застывшими великанами, а посеребрённые сосны казались разводами на заиндевевшем стекле.

   И только бортики защищали от ужасов ночи, от чёрных силуэтов за деревьями, от могильных плит — заколоченных отелей Прекрасной эпохи. Как, наверное, пьяняще-жутко в пустых номерах.

   Вика улыбнулась мечтательно. Она всегда предпочитала страшные сказки…

   Что-то хлюпнуло, заплескалось.

   Она развернулась, держась за перила. Мелькнуло и растворилось в дымке красное пятно.

   Мороз обжигал щёки, по шее побежали мурашки. Вика нырнула в горячее, напряжённо изучая бассейн. Призрачное марево колыхалось над водой, маскировали вход в термы.

   — Кто здесь? — спросила Вика и поняла, что говорит по-русски. Повторила вопрос на немецком.

   Пар клубился, заполнял пространство. Ветер выл в горах.

   Вика хотела поплыть к зданию, но рука намертво вцепилась в алюминиевый брус.

   «Там кто-то есть», — сигналил разум.

   Красная тварь из пещер пришла за той, кого никто не ждёт. Но ведь её ждали! Мама, университетские подружки, смешной рыжий ухажёр.

   Тусклые фонарики мерцали в тумане. И кто-то приближался. Вот-вот материализуется, худой и зубастый…

   — Россия, — воскликнул запыхавшийся голос, — да тебе на олимпиаду нужно!

   — О, боже, — облегчённо прошептала Вика. Убрала с лица мокрую прядь. Она готова была расцеловать Юру в небритую физиономию.

   — Вы меня напугали.

   — Знаешь, — сказал Юра, — как говорят у нас в Самаре…

   Красная тень метнулась к пловцу, взмахнула костлявая рука. Секунда, и тот третий пропал под водой.

   Ужас парализовал Вику. Она смотрела на болтающуюся в пелене голову Юры, на его выпученные глаза. И на поток крови, что хлестал из раны под скулой. Багровая струя окрашивала воду. Юра захрипел. Забился отчаянно. Кровь выплёскивалась толчками. Красный осьминог рос, вытягивая к Вике щупальца.

   Хозяин автохауса ослаб, мешком пошёл ко дну, чтобы уступить дорогу иному хозяину.

   Существо не плыло, а шагало по плитке, торс расталкивал воду. Мгла окуривала деформированную фигуру, плети рук, безглазую морду — сплошную пасть.

   В правой лапе оно сжимало ножницы.

   Вика онемела. Бассейн — супница с розовым бульоном — был ловушкой. Некуда плыть. Некого звать на помощь.

   Существо замерло в двух метрах, и Вика поняла: оно спустилось с крыши аквакоплекса, иначе оно бы не попало в бассейн. С крыши, из тьмы, из радоновых пещер…

   Ворчание донеслось до ушей. Мартин Фойриг почесал ногтями впалое брюхо и подал Вике ножницы — кольцами вперёд.

   Немая пауза длилась вечность. Вика нечеловеческим усилием отлепилась от перил. Взялась за кольца. Нельзя злить его!

   Ножницы навевали мысли о средневековье. Изъеденные ржавчиной, позеленевшие, с неровным клювом лезвий. Но отмытая от крови сталь была остра.

   Такие же Вика видела в антикварной лавке за катком, и даже хотела украсть на память.

   «Я пырну его, — подумала она, — пырну это чудовище в живот, у меня получится!»

   Бурый ноготь указал вниз.

   Вика догадалась, и ледяные спицы страха вонзились под рёбра. Ноготь целил в её промежность.

   «Подношения», — вспомнила она.

   Ножницы опустились в воду.

   Илья был помешан на выбритых лобках, малейший волосок вызывал у него брезгливость, и после расставания Вика завела тёмно-русый кустик. Отодвинув купальник, она осторожно коснулась древними лезвиями нежной плоти и состригла клочок волос. Вынула руку, протянула мокрые завитки Фойригу. Он наклонился и слизал волосы. Шершавый язык был поразительно нежен.

   Мартин Фойриг закряхтел удовлетворённо, длинные пальцы оплели плечо Вики настойчиво.

   — Нет, — сказала она слабо, — я нужна другим. Меня ждут.

   Фойриг покачал головой. Потом подхватил Вику и понёс. Она подумала о ножницах, зажатых в кулаке, но Фойриг уже перешагнул через борт бассейна, ветер запел ледяную песнь, и тьма сомкнулась.
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    Последний охотник на вампиров

    Дмитрий Костюкевич
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Вампирские суеверия можно легко объяснить естественным путём. Умер один деревенщина, болеющий, скажем, туберкулёзом, чумой, любой неизвестной в дремучие времена хворью. Другой покрутился рядом, подхватил напасть, свалился в безумном бреду, с заверениями, что его преследует покойный, который просит крови, жизни, и вскоре тоже окочурился. Деревня забеспокоилась. Близкие скорбели и страдали от бессонницы, их тела чахли, мозг рождал жуткие видения, сдавал — и вот вам новые мертвяки. А, может, родственники или соседи вырыли тело, чтобы убедиться в прилежном возлежании в гробу, да и заразились.

   Эпидемиальный характер, понимаете?

   А эпидемия — это хаос. Это тьма всяко-разных смертей, это смерть, витающая в воздухе, смерть, пропитывающая землю. Люди падают и не встают, сначала их ещё пытаются хоронить, но времени не хватает, в каждом сердце пульсирует страх. Зарыли неглубоко, прикидали землёй, а назавтра нашли могилу раскуроченной, торчат руки-ноги усопшего, окровавленные, скрюченные. Зверьё потрудилось, да кто тогда о зверье думал, в средневековье-то? Вампир это! Встать хотел! А вокруг всё мрут и мрут люди. Много вампиров трудится, кусают, размножаются в геометрической прогрессии.

   Прибавьте сюда непонимание процессов, происходящих после смерти с человеческим организмом. Разлагающееся тело распухает, становится румяным и откормленным на вид, а ведь при жизни худой был человек, бледный… Или кровь ртом пойдёт у трупа, газы в кишечнике заговорят, зубы и ногти как бы отрастут, потому что кожа и дёсны потеряли жидкость, конечности перекрутит — и такое бывает при разложении…

   Поэтому, когда перестал ходить общественный транспорт, когда радио зациклилось на сообщении: «природа заболевания не установлена, пути передачи воздушно-капельный, трансмиссионный, контактно-бытовой, пищевой, смертность девяносто девять процентов…», когда дом, а после двор и район затихли, размякли на солнце и стали смердеть, когда за рекой потянулась металлической нитью, кажется, военная техника… когда ты начала кашлять и жаловаться на боль в висках, когда кожа вокруг твоих прежде нежных губ ужесточилась и высохла, когда резцы обнажились до чёрных дёсен, а зубы покрылись красно-коричневым налётом, когда твою молочную кожу изуродовала сетка трещин и язв, я подождал тревожного сна под твоими болезненно-алыми веками и вбил тебе в грудь заострённую с одного конца скалку. Потом отрубил топором голову, положил в коленях лицом вниз, отрубил кисти и ступни, а тело присыпал камнями.

   На всякий случай.
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    Детские гады

    Алексей Жарков
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С самого рождения Аннечка отличалась от остальных детей: её зубы, вместо того, чтобы вырасти на дёснах, выросли на языке, и покрыли его полностью, острые и тонкие, как шипы. Когда язык находился во рту, они укладывались, словно у ёжа иголки, и не мешали, а когда надо было прожевать пищу — твердели.

   Родители её были алкоголиками, и, когда окончательно загнулись, Аннечку забрали в детдом. Там она поняла, что её язык, который она прежде считала нормальным, лучше никому не показывать: стоило Аннечке его высунуть, как зубы на нём расправлялись пышным и жутким веером, похожим на обслюнявленный кактус. Дети дразнили, воспитатели ненавидели и побаивались. Аннечка решила, что будет немой. Ела в самом дальнем углу столовой, низко склоняясь над тарелками, прячась за шторой из длинных волос, которые часто падали на еду или мокли в супе. С другими детьми она не разговаривала, держала рот на замке, дышала носом. Сопела и хрюкала, когда случался насморк. Со временем знание детдомовцев о её странности превратилось в неправдоподобную детскую страшилку, не сильно отличающуюся от тех, какими перешептывались почти о каждом. Не страшнее и не подозрительней прочих, вот про Коленьку тоже рассказывали какие-то ужасы, но не верить же всему, что болтают девчонки.

   Обычная еда Аннечке не нравилась, и она часто воровала с кухни сырое мясо, к которому её тянуло, и которое её язык перемалывал с удивительной лёгкостью. После обеда она подкарауливала повариху, широкую красную бабу с лицом тракториста, когда та отходила за угол, чтобы покурить в прохладном закутке под кухонной вытяжкой. Аннечка тогда стягивала у неё один из замороженных брикетов, выставленных в рассупоненной плоской коробке на солнышко, чтобы мясо быстрее размораживалось. В этом деле у Аннечки был сообщник — хромой пегий пёс по кличке Фукусима. Ему доставалась жирная вечерняя котлета за то, что он подставлял свои плешивые бока под гнев поварихи, которая, вернувшись прокуренная, замечала, что пёс чем-то чавкает, а в коробке не достаёт одного брикета. Аннечка тащила мясо под свою кровать и клала до вечера в специальный ящичек, чтобы перед сном снова достать и по тёмному отправиться к заросшему бассейну, где под кваканье застрявших в нём лягушек съесть мясо тёплым. Впрочем, тёплым оно было только если очень хорошо себе это представить, или если день был достаточно жарким. Осенью и весной мясо не успевало как следует нагреться, а зимой его приходилось отогревать не один, а два дня, иначе оно оставалось твёрдым даже для её сильных и остреньких зубов. Зимой Аннечка мечтала о чем-то лучшем с удвоенной силой. Во сне к ней являлись целые, не расфасованные по ледяным брикетам животные, коровы и свиньи сами снимали с себя кожу, словно спортивный комбинезон, и Аннечка вгрызалась в их сочную алую плоть, как в арбуз.

   Весной, одним апрельским утром Фукусима не вышел на дело. Аннечка обошла свалку, где он всегда отирался, и нашла своего рыжего сообщника раненым, тяжело дышащим, лежавшим в густой вонючей луже, куда он влип, словно муха. Пёс скулил и таращился на Аннечку своим огромным, единственным уцелевшим глазом. К его пасти прилип чей-то мех, на шее блестела глубокая рана, бочина краснела от содранной кожи. Аннечка ойкнула, прикрыла рот ладонью, по щекам её соскользнули слёзы, в горле собрался комок. Пёс умер у неё на глазах, поскулил по прощанье, дёрнулся в последнем предсмертном припадке и замер. Раны его сразу же облепили мухи. Аннечка проглотила комок, отогнала насекомых и подняла пса за шкирку. Фукусима оказался совсем лёгким.

   В одной из брошенных на помойке бочек собиралась дождевая вода. В ней Аннечка помыла пса и, спрятавшись в ямке у подножия самой дальней мусорной кучи, положила его тело перед собой, разместив на кривой фанерке от старой кровати точно на огромной тарелке. Её язык только этого и ждал, он как будто сам знал, что ему делать, но мясо хоть и было тёплым, оказалось несвежим, терпким и точно грязным, пропитанным какой-то едкой горечью — даже после смерти тело пса терзали всевозможные паразиты. Шевелились и ползали у неё во рту, Аннечку вырвало.

   Без Фукусимы воровать мясо стало труднее, но к зиме повариху разбила какая-то болячка и вместо неё прислали сухого некурящего мужика с кожей цвета половой тряпки. Впрочем, и у того нашлись недостатки — на ночь он забывал запирать холодильник, а сам подолгу пропадал в соседней деревне, куда пешком было двадцать пять минут ходу в одну только сторону. Возвращался всегда пьяный, с искрящимися маслянистыми глазами, которые закатывал всякий раз, когда принюхивался к собственным пальцам. Брикеты с мясом он не считал, потому что сам то и дело их тырил.

   Лето сменялось зимой, зима летом, со временем Аннечка свыклась с такой жизнью, смирилась с судьбой и успокоилась, но настала пора первых поцелуев, и рассказы других девчонок, их сладкий шепот в темноте перед сном, возбудили в ней неумолимое желание во что бы то ни стало с кем-нибудь как следует поцеловаться. Всё её тело и душа переживали в то время какие-то неожиданные, неподвластные ей изменения, будто ворочалось что-то, перестраиваясь на новый лад, что-то преображало её изнутри. Да и снаружи тоже — заодно с маечками, им выдали в прачечной небольшие бюстгальтеры. Желтоватые, застиранные, и такие же нелепые, как и то, что под ними следовало скрывать.

   Следующей весне девчонки зашептались особенно волнительно, а под дверью в их общую спальню то и дело кто-то скрёб и условно постукивал, после чего одна из девчонок срывалась с кровати, и, краснея от удовольствия, улетала в ночь.

   Аннечке хотелось также. Однако мальчики не обращали на неё внимания, дружно считая ей немногим симпатичней того разлапистого фикуса, что загибался под окном у двери медицинского кабинета. Выбор пал на Коленьку, не менее диковатого, чем она, и единственного мальчика, который не видел и, скорее всего, не знал о том, что скрывается у Аннечки во рту. Да, Коленька тоже был странный — его глаза были всё время закрыты. Одни девчонки считали, что у него срослись веки, другие — что у него и вовсе нет глаз. Третьим лезла на ум совсем уж чудная нелепица. Как бы там ни было, с ним тоже никто не дружил, и он тоже ел в сторонке, и его тоже побаивались воспитатели.

   Несколько недель Аннечка за ним подсматривала. Выслеживала куда и когда он ходит, с кем болтается, чем интересуется. Почти каждую ночь Коленька зачем-то таскался вместе с новым поваром в деревню, точнее не вместе с ним, а за ним. Преследовал с отставанием в пару минут, при этом отлично ориентировался в лесу, сизом и вязком от долгих майских сумерек, а по мостику через реку, что остался от старой дороги и был всего в две доски шириной, мальчик переходил уверенно, даже не расставляя руки, как это делали остальные дети. Под ним гремела талая вода, летел, подбрасывая ледяные брызги, тяжелый поток, а он катился по скользким щербатым доскам, словно трактор по колее.

   Кроме этого, Коленька курил. Так, однажды вечером, подкараулив его у старой и разбитой водонапорной башни, где тот прятал украденные у сторожа Михаила сигареты, она прижала его к холодной бетонной плите, что торчала из земли под наклоном. И навалилась на него так, что тот почти лёг на эту плиту, а сама Аннечка оказалась сверху. Наслушавшись девчачьих рассказов, она была уверена, что ни один мальчик на свете не станет сопротивляться её страстным поцелуям, какой бы жирной уродиной она ни была. Аннечка провела пальцами по его слипшимся губам, и принялась целовать их, стараясь как можно глубже засунуть свой язык в его рот.

   Коленька взвыл и задёргался. Прежде от него пахло кашей и жженым на костре рубероидом, теперь к этим привычным запахам добавилось что-то пряное — тёплое пятно расползалось по его шортам. Он затрясся и принялся колотить Аннечку по спине, дёргать ногами и мотать головой, мычание его усилилось и стало страшнее. Поддавшись пробудившимся в ней инстинктам, Аннечка с наслаждением перемалывала его нежный язык, как прежде поступала с прохладными кусками сырого мяса, стянутыми у повара из детдомовского морозильника. И хотя поцелуй совсем не походил на то, каким его описывали девчонки, он всё же доставлял ей странное, новое удовольствие. И вот, когда от Колиного языка почти ничего не осталось, что-то больно хрустнуло у неё в языке, который находился во рту мальчика. Отдалось звонов над глазами, будто челюсть треснула или голова разломилась надвое. Она оторвалась от Коленьки, и, перекатившись на спину, легла рядом с ним. Затем она с удивлением обнаружила, что её язык, прежде большой и тяжелый, сделался теперь лёгким и коротким. Точно это была лишь его половина. Другая же ворочалась под окровавленными губами лежащего рядом Коленьки, мягкого и тряпочного, словно отсыревший мешок с объедками для поросят. Аннечка догадалась, что её язык разделился, и вторая его половина осваивается теперь во рту мальчика. Она испугалась и, согнув ноги, оттолкнулась от бетонной плиты, чтобы подняться на ноги и убежать, но её, словно крючком, зацепила и вернула на место рука Коленьки. Он больно вцепился ей в предплечье, потянул на себя, под себя, девочка пискнула, он схватил её за голову и навалился, прижимая сверху, худой и нервный, но почему-то всё равно очень тяжелый. Перед Аннечкой возникло его бледное, искаженное болью лицо, оно было так близко, что их носы щекотно касались друг друга кончиками. Лицо его словно гримасничало, рот как будто что-то пережевывал, на лбу выступили артерии и заблестел пот, скулы поднимались и опускались, нос раздулся — всё лицо его шевелилось и дрожало, и даже уши ёрзали под волосами, и лишь веки по-прежнему оставались закрытыми. А у неё, напротив, глаза чуть не лопались от страха, сделались большими и неповоротливыми. Коленька глубоко вдохнул, и его веки вдруг исчезли — Аннечка увидела чужие глаза. Моча обожгла ей коленки.

   Из неё потекло так обильно, словно она была размокшей губкой, которую сдавили в грозном кулаке. Глаза Коленьки надулись и вытянулись, как огромные прозрачные икринки, и, удлиняясь, потянулись к ней двумя влажными жилистыми щупальцами. Аннечка отчаянно зажмурилась — до черных звёзд и бурых пятен — её лица коснулось что-то тёплое и влажное, сильное и шершавое, как коровий язык. Смочив её веки, оно нащупало место, где они сходятся и уверенно протиснулось между ними. Черные звёзды вспыхнули и взорвались. В глаза её пролился яркий дневной свет, звеня колючей болью и перекатываясь в полупрозрачных изгибах исказившейся желеобразной реальности. Свет вспыхнул и сразу же погас. Аннечка ослепла, её глазницы походили теперь на два пустых черных колодца, где на дне уже собирались кровавые лужицы. Она провалилась в темноту, но Коленька всё еще не отпускал её, лежал на ней, тяжелый, как посмертная плита из гранита. Он скрипел зубами и мычал от боли, а его глаза торопливо ворочались под закрытыми веками. Наконец левый глаз снова вышел из орбиты, вытянулся червём и коснулся Аннечкиной правой глазницы. По нему, как по трубке, поплыло что-то круглое, и плюхнулось в лужицу на её дне. В правую, а затем точно так же и в левую. Боль стала невыносимой и Аннечка потеряла сознание.

   Ветер трепал лохмотьями своего невидимого платья листья и присвистывал в складках разрушенной башни, неслышно охая от наслаждения чистотой безоблачного неба. Солнце разогрело лоб и щеки. Аннечка очнулась одна. Платье на ней было изорвано. Кровь на лице высохла, она ощупала его дрожащими руками и обнаружила, что всё как будто бы на месте. Глаза на месте, хоть и ноют в унисон с языком. Ноют и ворочаются. Ей стало стыдно и страшно, но заодно с этим в ней возникло чувство какого-то странного интимного родства с Коленькой, словно, обменявшись чем-то сокровенным, они стали ближе.

   Поначалу, после этого сближения она видела с трудом, и прятала свои новые глаза, зато потом, когда личинки освоились, прижились, окуклились и созрели, из них вылупились её новые глаза. Такие же, как у Коленьки. Днём глаза спали, оставляя Аннечку жить в каком-то вязком белёсом тумане, где люди и предметы представляются различными кривыми тенями, а ночью чесались, жутко и нестерпимо, но видели намного лучше.

   Освоившись к середине лета со своим новым зрением, она снова выследила Коленьку, когда тот чесал за поваром в деревню, и, сбив того с мостика, толкнула в речку, к тому времени тёплую, обмелевшую и уже не такую буйную, как весной. Плеск и ругань услышал повар, он подошел к Аннечке и молча взял за руку. Не успел Коленька выползти мокрый на берег, как повар уже увёл её за собой в деревню, крепко сжимая тонкое запястье своей горячей и потной ладонью. Аннечка поддалась, потому что её язык хотел есть.

   Деревня стояла пустой, дома казались черными обрезками картона на фоне серого беззвездного неба. В воздухе пульсировала особенная, безлюдная тишина. Сухой ветер мыкался вдоль почерневших заборов и стен, обдувая заодно с ними какие-то странные грибы, рассыпанные в этой деревне повсюду, и похожие на раздувшиеся манные хлопья. Повар завёл Аннечку в пустой сарай, толкнул на что-то мягкое, звякнул пряжкой на ремне. Аннечка улыбнулась, язык у неё во рту заворочался и полез наружу, распушаясь в ожидании поцелуя. Повар приблизился и с размаха ударил её своим твёрдым, костяным кулачищем по скуле. Повсюду рассыпались звёзды, а он уверенно перевернул её на живот, задрал платье, стянул трусы и, навалившись вонючим телом, прижал к земле так, что она едва могла дышать. Лишь хрипела и повизгивала, как свинья. Кинжальная боль обожгла ей живот. До поцелуев так и не дошло.

   В детдом Аннечка вернулась сама не своя. До рассвета бродила по лесу, а у речки на неё набросился и отлупил уже подсохший Коленька. После этого она задумала покончить с жизнью, однако новая радость перебила её внутренний монолог безысходности — весь следующий день у неё замечательно, запредельно приятно ныл живот, словно заодно со своим мерзким отростком повара, подозрительно длинным и гибким, в неё попало еще что-то. Попало и прижилось. Что-то тёплое, растущее, и приносящее ей ни с чем не сравнимое удовольствие.

   Это продолжалось приблизительно месяц. За это время живот раздулся, как у лягушки с которой побаловались бессовестные мальчишки. Девочки над ней посмеивались, корчили глупые рожи, и шушукались в темноте под одеялами. И не затыкались до тех пор, пока с двумя другими из них не случилось тоже самое. Впрочем, Аннечку это волновало в последнюю очередь. Тепло и животное счастье сменилось на боль, которая всего за пару дней стала невыносимой. От неё захотелось как можно быстрее избавиться, как от запора, любыми доступными способами. Так, не выдумав ничего лучшего, она вооружилась чайной ложкой и поплелась ночью в уборную выковыривать из себя эту назойливую болячку. А та, казалось, сама просилась наружу.

   Это было похоже на роды — что-то тяжелое плюхнулось в выгребную яму и зашевелилось там, словно укореняясь. Аннечка присмотрелась и увидела под собой нечто белое и бесформенное. Оно зарывалось всё глубже, развратно чавкая детдомовскими экскрементами, заодно с копошащимися в них червями и личинками. Аннечку снова вырвало.

   К зиме повара прибил детдомовский сторож, когда увидел, как тот дёргается, сверкая голой задницей над очередной девчонкой. Сторожа за это посадили, а вместо повара прислали старую повариху. Она заметно похудела и больше не ходила курить. Глаза у неё пожелтели, а зубы стали торчать изо рта, как у новорожденного кощея.

   К тому времени почти все девочки успели сходить с ложками к выгребной яме. Большинство из них после этого ушли в лес и не вернулись. Приезжала полиция, искали добровольцы, ходил следователь, небритый и тупой, как австралийская овца. Ничего не выяснив, он забрал директрису и главного бухгалтера, которому так и не удалось окончательно угробить себя водкой, так что за время следствия и отсидки в сизо он даже похорошел. К весне вся территория детдома покрылась непонятными белыми грибами. От них исходил кислый, удушливый запах, так что жить рядом с ними оказалось невыносимо. Пару раз от грибов пытались избавиться: приезжала бригада санэпидстанции, грибы срезали под корень и выкорчёвывали, но через пару дней они набухали снова. Гигантская грибница пронизывала землю под детдомом, и сделать с ней ничего было нельзя. Не помогла и наука — приезжал какой-то седой ученый в черных мутных очках, брал с умным видом пробы, загадочно хмыкал и топтался повсюду, озабоченно принюхиваясь. Так ничего и не выяснил, помер от инсульта за пару дней до восьмого марта.

   К очередной зиме детдом решили закрыть. Находиться в нём никто не мог, духота и грибные споры пропитали даже стены. На грядках ничего не росло, вода покрывалась отвратительной маслянистой плёнкой. Водонапорная башня рухнула, помойка, где Аннечка зарыла Фукусиму поросла травой, старый морозильник проржавел и по ночам его толстая дверь поскрипывала на ветру, который то и дело застревал в разбитых стёклах опустевших, превратившихся в призрачные кирпичные скелеты корпусов. В детдоме остались только Аннечка и Коленька. Во время большого переезда, когда грузчики таскали ящики и стулья, и чертыхались под несгораемым сейфом из кабинета завхоза, они вдвоём сбежали в лес и там спрятались. А когда всё улеглось, и люди разъехались, вернулись и принялись осваиваться в своём новом тихом царстве среди бессмертных грибов. Грибы оказались тёплыми и кровянистыми, напоминали сочное свежее мясо. Это нравилось им обоим, днём они спали в подвале подсобки, чтобы не попадаться на глаза случайным людям, а ночью, как могли жили.

   Со временем в ближайших деревнях стали говорить, что это место проклято, там пропало уже несколько дурных туристов из города. На самом деле они не пропали — им там тоже понравилось, они остались и живут среди детдомовских руин и в заброшенной деревне Сытино, что по мостику за речкой. Все они теперь с обновлёнными языками и глазами, и питаются грибами, и целуют всякого, кто заглянет к ним в гости, особенно ночью.
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    Квартирант

    Максим Кабир
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— А главное, — сказала Лидия Петровна, протискивая громоздкий зад между кроватью и стеллажом. Жестом иллюзиониста отдёрнула сиреневую занавеску и поманила Гену Рысеева. Парень послушно приблизился, и по ногам резануло сквозняком. За окнами, за золотыми кронами рощицы виднелся живописный пруд, окаймлённое бетоном, подёрнутое лёгкое рябью зеркало с опрокинутыми облаками, дрейфующими по водной глади.

   Лидия Петровна смотрела снизу вверх, оценивала реакцию возможного жильца. Собранные на макушке волосы натянули скальп, и на старушечьей физиономии зафиксировалось лёгкая озадаченность. От неё исходил пряный аромат яблок и корицы, и вся она была как пирог, сдобной и мучной.

   — Купавенский пруд, — тоном экскурсовода, сказала женщина. — Вырыт в восемнадцатом веке. На том берегу — отсюда не видать — стоял дворец царицы Елизаветы. Сам Растрелли проектировал. А сейчас — кинотеатр «Владивосток». Вы же тоже вроде в кинотеатре работаете?

   — Ага. В «Пяти звёздах» на Павелецкой.

   — Да это же доплюнуть можно! — расцвела Лидия Петровна. — С Марксистской на Таганскую, а там, через остановку — на зелёную ветку.

   Рысеев кивнул, вновь оглядел комнату. Кровать, тренога с гладильной доской, полки, тумба. В блеклых лучах октябрьского солнца кружились пылинки.

   — Получается, — Рысеев потеребил светлую бородку, которая, как он надеялся, делала его старше и солиднее, — четырнадцать тысяч плюс счётчики?

   — Дешевле в Перово не сыщите, — затараторила хозяйка. — До метро рукой подать, парк, пляж опять-таки. Я вам, как своему, месячный депозит на две части поделю.

   — Тогда, — Рысеев улыбнулся, — будем составлять договор?

   В коридоре его внимание снова привлекла запертая дверь. К светло-коричневому полотну из ДСП крепилась дешёвая картинка с 3D эффектом: весьма упитанный тигр отдыхал в зарослях бамбука.

   — А это Митеньки апартаменты, — ласково сообщила Лидия Петровна и зашелестела бумагами, — С весны арендует, довольный. Правда, он сейчас у родителей гостит в Казане, так что вы, Геннадий, временно на хозяйстве.

   Заполнив договор и внеся предоплату, счастливо звеня ключами от первой своей столичной квартиры, Гена Рысеев отправился в Лобню за вещами. Дима Сомов переехал из Харькова полгода назад, но уже сменил мягкое украинское «гаканье» на протяжный московский акцент. У друга Рысеев безвозмездно квартировал в течение месяца.

   — Я больше не бомж! — воскликнул Рысеев и вручил Диме бутылку коньяка.

   Сомов махнул рукой, и на ладони материализовались рюмки. Зарабатывал он, показывая фокусы.

   Товарищи отметили, закусывая алкоголь лимоном и макаронами по-флотски. В Перово Рысеев ехал хмельной и счастливый. Поболтал с мамой, маршируя от станции. С непривычки заблудился среди берёз и новостроек. Вон она, угловая двенадцатиэтажка. Опрятный двор, чистый подъезд. И всё вызывает эйфорию, даже предвыборная агитация в лифте.

   Дома (какое приятное слово!) он включил на ноутбуке «Раммштайн», нагрел воду и принял душ, подпевая Линдерманну. Душевую кабину и кафель немешало бы отскоблить от грибка. Слив оказался забит, пена достигла щиколоток, и Рысеев, повозившись, вынул целую пробку волос, больше похожих на собачью шерсть. Брезгливо швырнул в унитаз.

   Распаренный, он варил кофе и изучал содержимое ящиков. Тарелки, вилки, ложки, сахар, соль. Чашка с размашистой надписью «Митенька». К холодильнику был приклеен магнит, широко улыбающийся рыжий пёс. Рысеев отворил дверцы и из морозного нутра дохнуло несвежим. Прокисла уха в крапчатой кастрюльке. Он поколебался и заткнул посудину крышкой. Пусть сосед сам разбирается со своими продуктами.

   Сквозь гремящий индастриал раздался скрип. Стук, точно дверная ручка ударила о стену. Рысеев застыл, удивлённый. Затем быстро вышел в коридор. Входная дверь и дверь Митеньки были заперты. Переливались жёлтые глаза трёхмерного тигра. Рысеев пожал плечами: почудилось.

   На следующий день он встал выспавшийся и полный сил. Не смог найти зубную щётку, хотя точно помнил, что помещал её на туалетную полку вчера. Время поджимало, и он почистил зубы пальцем. Позавтракал хлопьями и выскочил в холодное, затянутое сизым туманом, утро. Морось висела в воздухе, с пруда дул промозглый ветер, и деревья призывно качали спутанными ветвями.

   Яркий мазок выделялся на влажном асфальте в полуметре от Рысеева. Он уставился, огорошенный, на зубную щётку, голубую, совсем, как его. Запрокинул голову, отыскал пятый этаж. Окна, естественно, были закрыты. Никто не швырялся из пустой квартиры приспособлениями гигиены. Мало ли в Москве голубых щёток?

   В кинотеатр он прибыл за двадцать минут до начала рабочего дня. Показывали «Крым», «Кингсмана», «Оно». Рысеев проверял билеты и указывал зрителям их места. К вечеру ему казалось, что он пропах карамелью и выучил наизусть реплики Пеннивайза. Он был солидарен с Сомовым: работа — не бей лежачего. Но в будущем парень надеялся заиметь уютное кресло в каком-нибудь офисе. Всё же дипломированный бухгалтер.

   Чемоданы, не распакованные с вчера, оказались перевёрнутыми, одежда вывалилась на ковёр.

   — Как я так умудрился? — спросил он в тишине. И решил, что опрокинул своё добро, торопясь утром. Он убрал джинсы и свитера обратно в чемоданы, поужинал гречневой кашей и прыгнул на кровать с ноутбуком. От фильмов тошнило, он врубил музыкальные клипы и бесцельно скролил новостную ленту.

   Надежды окрыляли, тревоги душили. Появится ли у него, лимиты, девушка тут? А деньги — будет их хватать? И мама — справится ли одна?..

   Серая тень прошла в зоне расфокуса за монитором. Рысеев вздрогнул. Взор переместила на дверной проём. Свет из комнаты проникал в коридор, но не разгонял полумрак. Вешалка, увенчанная бейсболкой, напоминала огородное чучело. Крупные цветы на обоях собирались в гротескные фигуры.

   «Глаза устали», — понял Рысеев.

   Захлопнул ноут. Зевнул. Пора баиньки.

   Он пробудился ночью, и резко сел. Комната вращалась, зыбко изгибались стены. Рысеев заморгал, пытаясь устаканить мир. В дверях, высокий, до притолоки, стоял человек, длинные руки были разведены в стороны, словно для объятий.

   Рысеев потёр веки и выдохнул облегчённо. Это темнота слоится, сгущается и разжижается из-за тусклого мерцания за занавесками. В квартире нет никого.

   И всё же что-то его разбудило. Звук, будто в коридоре ходили.

   Или ползали.

   Ругая себя за малодушие, Рысеев поковылял в ванну. Сквозняк обдувал икры. Тигр следил, прячась за бамбуковыми стеблями. Повинуясь порыву, парень подошёл к картинке и покрутил ручку, поцарапанный алюминиевый набалдашник. Заперто. Как иначе? Повеяло запахом мокрой шерсти, грязной псины. Рысеев отпрянул инстинктивно. Может забывчивый Митенька оставил в комнате продукты, и они испортились?

   В ванной заворчали разбуянившиеся трубы. Рысеев поёжился и ругнулся.

   Рабочий день подходил к концу. На экране отважные касл-рокские подростки уничтожали дьявольского клоуна. Рысеев рассеянно водил взором по залу, пока не упёрся в шевелящийся объект справа от себя. За последними возбуждённо перешёптывающимися рядами возвышалось нечто длинное и неправильное, силуэт с перекрученными лапами и вздымающейся грудной клеткой, огородное пугало, болотная коряга, трепещущее на октябрьском ветру дерево. Корпус фонарика скользил в мгновенно вспотевших пальцах. Луч ковырнул темноту.

   — Да что со мной? — раздражённо поинтересовался Рысеев.

   Вечером он брезгливо изучал собственные джинсы, распятые на постели буквой «V» и прижимал к уху мобильник. Ответили после седьмого гудка.

   — Лидия Петровна? Это Геннадий, — он разгладил штанину механически, — вы были сегодня у меня?

   — Нет, — щелчки в динамике, — Я предупреждаю о визите.

   — В таком случае… — он замешкался.

   — Что произошло?

   — Я думаю, кто-то трогал мои вещи. Штаны вывернуты наизнанку. И кофты, хотя я не доставал их из чемодана. И уха съедена.

   — Подожди, заенька, — раздалось в трубке, Рысеев не сразу понял, что фраза предназначена кому-то третьему. — Простите, моя внучка… Так что там съели, вы говорите? Вашу уху?

   — Не мою. В холодильнике стояла кастрюля с прокисшей ухой. Её съели или вылили. Кастрюля пуста.

   — Это невозможно, — судя по голосу, хозяйка улыбалась. — Ключи есть только у меня, у вас и у Митеньки.

   — А Митенька не мог вернуться?

   — Вы бы его увидели, так?

   — Так, но…

   — У вас ничего не пропало? Деньги, паспорт?

   — Всё на месте.

   — Должно быть, вы сами… — она кашлянула, — вылили суп, и забыли об этом.

   — Уху, а не суп, — зачем-то исправил он.

   Ему приснилась рыжеволосая девочка с лицом юной актрисы из экранизации Кинга. Они держались за руки, и Рысеев всё переживал, что его подружка несовершеннолетняя.

   Утром комнату будто завесили паутиной. Тусклое солнце едва высвечивало чемоданы в углах. Парень мазнул ладонью по торсу, и взвился. На белой постели, на жёлтой майке отпечатались следы собачьих лап. Точно грязная дворняга наматывала круги, пока он дрых, а потом стояла всеми четырьмя культяпками на его груди и… и что? Нюхала его?

   Дважды Рысеев оббежал квартиру, и оба раза утыкался в запертую комнату, в желтоглазого тигра.

   Это не имело никакого смысла, но на простынях, на ткани футболки вырисовывались тёмно-коричневые отпечатки.

   «Ты запачкался сам», — убеждал рационализм.

   — Чёрта с два, — процедил Рысеев.

   В субботу он пригласил к себе Сомова.

   Друг посидел на корточках под дурацким тигром и вынес вердикт:

   — Проще пареной репы. Шпилька есть?

   — Откуда?

   — А скрепка?

   — Есть!

   Кончик скрепки погрузился в замочную скважину.

   — А запереть сможешь?

   — Запрём, не бойся. Только… что ты там хочешь увидеть?

   — Не знаю, блин. Но, Димка, я клянусь, сегодня ночью в коридоре снова кто-то шаркал.

   — Угу. То есть твой сосед прячется неделю, чтобы разыграть человека, с которым он не знаком?

   — Наверное, нет. Но мне не помешает убедиться. Иначе…

   «Иначе я свихнусь», — не договорил он.

   Замок щёлкнул, Сомов выпрямился и сказал:

   — Если за дверью будет стоять Митенька, я обделаюсь.

   Дверь скрипнула. Рысеев уже слышал этот звук. Когда мыл голову, тужился на унитазе, когда спал…

   В комнате царил полумрак.

   — Ну и запашок, — сморщился Сомов. — Как в собачьем приюте.

   Сквозь носки Рысеев почувствовал, что ковёр мокрый. Мокрый, липкий и вонючий. Стены в отведённой ему комнате драпировали новые обои с геометрическими орнаментом, здесь же обои были старыми, изодранными в лохмотья у плинтусов. Словно пёс чесал когти. Занавески практически не пропускали свет, но коридорной люстры хватило, чтобы заметить отпечатки пальцев на внутренней поверхности дверного полотна. А ещё царапины на нижней части двери.

   — Съезжал бы ты отсюда, приятель, — прокомментировал Сомов.

   Они вращали головами в сумерках. Никаких личных вещей, техники, сувениров, книг. Вообще ничего, кроме кровати, застелённой серой простынёй в пятнах гнили. Рысеев поймал себя на мысли, что его не удивили бы растущие на смятых подушках грибы.

   — Пойдём-ка, — велел Сомов.

   На пороге странной комнаты Рысеев спросил:

   — Замок открывается и закрывается изнутри?

   Сомов подтвердил. Орудуя скрепкой, он вдруг рассмеялся:

   — Я считал, это у меня срач.

   «Не больно ты веселился в апартаментах Митеньки», — подумал Рысеев.

   — И что мне делать?

   — Ничего. Это всего лишь загаженная комната. Ты в ней не живёшь.

   — В ней никто не живёт. И ты сам сказал, что съехал бы на моём месте.

   — Я погорячился. Плохая новость: у тебя крайне неаккуратный сосед. Хорошая: ты всегда можешь свалить. Но сначала дождись его и желательно сфотографируй. Ужасно любопытно посмотреть на Митеньку.

   Через два часа, закрывая за другом входную дверь, Рысеев подумал, пьяно икнув:

   «Мы не проверили под кроватью».

   Длинные края простыни. За ними легко схорониться.

   — Ну хорош! — взъярился парень. — Я тут один! Совершенно один, так?

   Тигр взирал из-за бамбука.

   Ночью ветер атаковал стеклопакеты. Густой туман двигался между зданиями, как сонмища призраков, а в дебрях по бокам шоссе Энтузиастов корчилось и ползало: между корней, по мху, по заиндевелой седой траве.

   Рысеев проснулся с гадким привкусом во рту и взмыленным лицом, словно его щёки и лоб лизала псина.

   Прогуливаясь бесцельно по улицам, погружённый в раздумья, он заприметил у метро лимонного цвета курточку, старушечьи букли. Заторопился, позвал. Лидия Петровна то ли имела проблемы со слухом, то ли притворялась. Нагнать её удалось в сквере.

   — Геннадий, — сладко заулыбалась хозяйка. Зубы у неё были жёлтые, в пятнах, будто в жжённом сахаре. — Воздухом подышать вышли?

   Рядом мамаши катили коляски, щебетала детвора. За подстриженными кустами и лысеющими деревьями возвышались в дымке дома.

   — Лидия Петровна, из комнаты соседа запах идёт неприятный. Как бы там не сгнило чего.

   — Быть того не может! — всплеснула пухлыми ручками женщина, — Митенька у нас щепетильный. Он проконтролировал бы, уезжая.

   Вспомнилась серая простынь на зловонной кровати и измаранные обои.

   — И всё же. Вы бы заскочили. Убедились.

   — Не стану же я в его комнату вламываться, — возразила хозяйка. — Денёк погодьте, цикл закончится, вернётся Митенька.

   — Какой цикл?

   Лидия Петровна проигнорировала вопрос. Она замерла, уставившись под ноги, сделалась вялой, точно впала в транс. Рысеев проследил за её взглядом, покосился на зарешёченный водосток. К прутьям прилипли пятипалые листья. В глубине плескалась вода, замурованная река Нищенка.

   — Лидия Петровна?

   Он подумал о клоуне, прячущемся в канализации. Но ведь то штат Мэн, к тому же — вымысел.

   — Журчит, — выговорила женщина, таинственно улыбнувшись. Склонила голову к плечу. — В августе-то затопило нас. У железнодорожной платформы хорду строили. Трубу повредили, бестолочи. Тут, на Плющево, потоп был. Подвалы залило, норы разные. Пока Мосводоканал не очухался. И вылезло всякое.

   Рысеев начинал подозревать, что у его хозяйки старческий маразм. Это бы объяснило некоторые моменты. Он прочистил горло и переспросил:

   — Так вы зайдёте?

   — Не сомневайтесь, Геннадий. Надо проконтролировать. Обязательно.

   Туман маскировал прохожих, превращал их в бесформенные пятна, плоть от плоти серого морока. На панно, украшающем станцию Перово, конь с головой льва и змеёй вместо хвоста, зверь Апокалипсиса, щерил огнедышащую пасть. Возле Знаменской церкви, где императрица Елизавета венчалась с графом Алексеем Разумовским, одноногий калека монотонно стучал костылями по тротуару.

   Зелёные лавочки, площадки для воркаута, супермаркет «Пятёрочка», там где были прежде дремучие леса и непроходимые болота.

   Забившись под одеяло, включив весь свет, кроме того, что принадлежал Митеньке, Рысеев загуглил «Перово», но попадалась либо жизнерадостная реклама жилья, либо какая-то чушь про дом самоубийц и колдуна Брюса.

   Свернувшись калачиком, внимая гудению в трубах, он думал о пустой комнате за стеной.

   Проснулся он в темноте, окоченевший. Часы показывали половину третьего ночи. Рысеев намеревался укутаться потеплее и поспеть вернуться в радостный сон о море. Но мочевой пузырь вынудил плестись к унитазу.

   Запах яблок, корицы и крупного животного витал в воздухе.

   «Что-то мои нервы совсем расшатались», — подумал Рысеев.

   На обратном пути он нехотя покосился в глубину коридора. Лужица света, натёкшего из комнаты, защищала от непроницаемой тьмы. Он разглядел картинку. Тигр теперь взирал не прямо, а чуть скосив жёлтые буркалы. Сместив морду. Потому что дверь была приотворена, и в узкой полоске между полотном и вертикальным брусом бурлил мрак.

   Рысеев метнулся в свою комнату, грохнул дверью.

   Попятился к дальней стене, захлёбываясь ледяным страхом. Желудок скрутило, сердце болезненно колотилось.

   «Стоп! — воззвал он к логике, — я же не проверял, действительно ли Димка запер ту долбаную конуру. Это сквозняк откупорил её. Вот и всё объяснение».

   Обозлённый на себя за панический побег, он распахнул оконные створки и вдохнул полной грудью. Ветер сдул с тумбы салфетки. Сердце постепенно утихомиривалось.

   Рысеев упёрся ладонями в подоконник, рассматривая пейзаж. Укутанные в дымку здания, беспокойные кроны деревьев, пруд, над которым, словно пар над супницей, клубился туман.

   Фонарь, напоминающий сверху двухголового тролля, бросал на асфальт сдвоенные кольца. Нечто серое пронеслось по освещённому пяточку и скрылось в кустах. Так быстро, что одинокий свидетель не успел различить детали. А потом раздался тихий свист, и Рысеев узнал лимонную курточку хозяйки. Она стояла во дворе, и посвистывала: ни дать, ни взять, собачница, выгуливающая пса. Но почему ночью? И почему под его окнами?

   Снова серое пятно юркнуло в поле зрения. Исчезло под замшелым козырьком подъезда.

   «Это не собака», — чувствуя на языке привкус меди, подумал Рысеев.

   Лимонная курточка вошла в подъезд за своим питомцем.

   Она что, поднимается сюда?

   Рысеев захлопнул окно. Порыв ветра распахнул комнатную дверь. Он вообразил, как едет, дребезжа, лифт, и хозяйка теребит грязную шерсть животины.

   Вместо того, чтобы достойно встретить чудную женщину, поговорить, он кинулся в кровать и натянул до подбородка одеяло. Из-под полуприкрытых век уставился на дверной проём, а неописуемый ужас терзал нутро. Лязгнул замок, незваные гости вошли в квартиру.

   По коридору просеменило что-то большое, горбатое, что-то…

   Митенька.

   Убралось в боковую комнату.

   Массивная фигура Лидии Петровны заслонила обзор. Рысеев смежил веки, осознавая, что это сумасшествие.

   — Вы спите?

   Хотел бы он спать. И не здесь, а как минимум в Лобне, на Димкиной раскладушке.

   — Вы спите? — голос прозвучал ближе.

   Старуха вторглась в его спальню.

   «Да вскочи ты, — взмолился Рысеев, — устрой скандал, вышвырни её и завтра же убирайся сам».

   Он лежал, зажмурившись, сжав под одеялом кулаки.

   Матрас заскрипел и продавился. Она что, села на кровать? Или…

   — Вы спите? — прошипела Лидия Петровна, и он распахнул глаза.

   Старуха нависала над ним, грязные сапожки упирались в постель. Ноги она держала прямыми, при этом согнувшись в пояснице и вплотную склонив к квартиранту кривящиеся губы. Поза, достойная акробатов.

   — Какого…

   — Он не спит! — то ли запричитала, то ли заулюлюкала женщина, и отпрыгнула, в миг очутившись на полу.

   Бахнул о стену алюминиевый кругляш дверной ручки. Рысеев барахтался, пытаясь сбросить одеяло.

   — Вы не бойтесь, — сказала Лидия Петровна с придыханием, — Волглый вам не сделает больно. Если не сопротивляться, не сделает.

   Крик застрял в горле, когда Рысеев увидел соседа. Серую, перекрученную, словно древесные корни, тварь, всю состоящую из обрубков собачьих лап, из замусоленных хвостов, из голов безродных дворняг, в чьих скалящихся пастях увязли прелые листья и мёртвые мотыльки. Существо должно было смердеть трупами, но всё, что ощутил Рысеев — запах промокшей шерсти, канализации, осени. Оно шло, отталкиваясь многочисленными конечностями, и морды болтались под брюхом, как вымя, а слюна сочилась с клыков. Из нагромождения дохлятины на ошеломлённого Рысеева глядело человеческое лицо, тронутое гниением лицо квартиранта. Раззявленный рот пророс гроздью когтистых собачьих лап, а в пустой глазнице извивался, лакая воздух, шершавый красный язык.

   Но тот, кого хозяйка назвала Волглым, хоронился за мешаниной морд и лап.

   И он первый вцепился в Рысеева.

   *

   — Купавенский пруд, — нахваливала хозяйка, словно не слышала настойчивой трели. — Настоящее украшение Перово! На северном берегу, на улице Лазо, раньше стоял дворец царицы Елизаветы, его проектировал…

   — Простите, — вежливо прервал Саша Фирсов, — вам звонят.

   По лицу Лидии Петровны, как по водной глади, пробежала рябь. Она закряхтела и потопала в коридор. Саша вертелся, глазея на осенний парк снаружи, на высотки, на спешащих пешеходов.

   «И до университета рукой подать», — прикидывал он.

   Из прихожей донеслись голоса.

   — Я же вам уже говорила…

   Хозяйке перечил скрытый дерматиновыми дверями молодой человек.

   — Но его родители понятия не имеют, где он.

   — Извините, это не моя забота следить за перемещением бывших квартирантов.

   — Я знаю, но…

   — Ваш друг съехал, не предупредив. Я считаю, такое поведение недопустимо.

   «Козлов везде хватает», — подумал Саша.

   — А второй жилец? — не унимался визитёр, — я могу с ним поговорить?

   — Он выселился недавно. Развёл, антисанитарию и дал дёру. Хотите — поищите в Казани. А теперь извините, у меня клиенты.

   Лидия Петровна хряснула щеколдой сильнее, чем было необходимо.

   Саша отлепился от подоконника.

   — Итак, на чём мы остановились? — часто моргая, спросила женщина.

   — На цене. Четырнадцать тысяч, верно?

   — Лучшая цена в Перово.

   — Что ж. Меня устраивает.

   В коридоре он задержал взгляд на запертых дверях с прикрепленной к ним картиной, желтоглазым тигром среди стеблей бамбука.

   — А это комната Генночки, — ласково сказала хозяйка.
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    …тебя

    Дмитрий Костюкевич
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Нет, он не любил игры. Даже не помнил их названия. Стрелялки, симуляторы, про немцев, воровать тачки, заработать миллион. Они хорошо, но ненадолго убивали время, пока не пожирали его интерес к себе. Правда, всегда оставался шанс на что-то новое, неизведанное, наркотически-цепкое.

   Покемонам он тоже дал шанс. Загрузил в телефон приложение, зарегистрировался, открыл игровую карту, приблизил, выбрал цель.

   До кладбища добрался на автобусе. Открыто, посещение с восьми до девятнадцати. Он нырнул в распахнутые ладони ворот, прогулялся по дорожке между могилами — гранитные монументы, ржавые кресты, упавшее дерево, вернулся к синей колонке у входа. Придерживая рычаг, плеснул в лицо, выпил две жмени.

   Затем достал телефон, включил GPS и снова углубился под тени ветвей и памятников. На новую часть кладбища не заходил (там её могила, а-а, проехали), искал японских чудиков на старой, северной части.

   Выйдя с другой стороны, зашагал мимо вывесок шиномонтажа, автосервиса, мойки, внутри которой угрюмо курила женщина в комбинезоне. Она глянула на него, смотрящего на мир через экран телефона, и сплюнула под ноги.

   В двух деревянных хибарах от железной дороги пришла мысль: это кладбищенская земля, и колонка на ней… откуда качает воду? А он её пил… Глупость, конечно, но отвязаться удалось не сразу.

   Над головой громыхал по разбитому асфальту транспорт. Он перешёл через пути, сверился с картой и свернул налево. В двух шагах от железки необузданно высилась трава.

   На рельсе сидела девушка, чёрные сальные волосы падали на лицо. Он прошёл мимо, поглядывая на неё через экран телефона. Какая разница через что смотреть на людей? Через очки, плёнку слёз, телефон, сон, предубеждения…

   Направился вдоль разрисованных граффити бетонных пролётов к старому железнодорожному мосту, под которым лениво шевелилось русло реки, остановился у шелушащихся серой краской металлических ферм. Что-то не давало ему покоя, и он повернул назад.

   Она сидела, обхватив голову руками, словно страдала от мигрени. Он присел перед ней на корточки. Сломанная, неподвижная. Над её плечом, за крытым грузовым вагоном горело три точки. Кажется, он нашёл покемона, хотя почти забыл об игре — на автомате ходил с телефоном перед лицом, как неудержимый блогер.

   Он опустил телефон и посмотрел на девушку.

   Туда, где она сидела секунду назад. Потому что на стальном пути никого не было.

   В какой-то мере он был готов к этому, где-то внутри… ведь, кажется, то самое место, и ещё не утихла, хоть и не принесла долговременных чувств, новость о её…

   Она не сдавливала виски, пытаясь унять головную боль, как показалось вначале, а держала голову. Тело и шею разделял грязный, тёмно-бурый просвет. Показалась жирная белёсая личинка…

   А потом девушка разлепила бледными пальцами стекающие на лицо волосы и беззвучно заговорила, что рыба на дне лодки.

   Он достал наушник, сунул в ухо, но успел услышать лишь: «…тебя».

   Она закрыла окровавленный рот. Стеклянные глаза смотрели безразлично, странно.

   …тебя… тебя…

   Ведь столько вариантов.

   Злится ли она теперь? Помнят ли мертвецы обиды, которые толкнули их на последнее безумство? Может, после смерти включается некая защита, что-то вроде реактивного формирования, когда неприемлемые чувства подменяются противоположными, — так им втолковывали на последней паре психологии.

   Из ненависти прорастает любовь, скрывается под ней, как под слоем земли.

   …тебя.

   Может, это то, что он искал? Настоящая эмоция, приключение?

   Он сел рядом.

   Идущий по межпутью обходчик остановился и глянул на парня. Парень устроился задницей на путях под автомобильным мостом — в руке телефон, вторая рука обнимает воздух. Чудак, который делает селфи (ведь они так называют эту гадость?) с вымышленным другом.

   Обходчик покачал головой, опустил взгляд на грудь и похлопал по карманам сигнального жилета в поисках сигарет, по одному, второму, найти зажигалку, поэтому не видел, как парень опрокинулся на спину, и его поволокло через рельсы под приближающийся маневровый локомотив.
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    Художественная пальцерезка

    Алексей Жарков
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Именно это было начертано на табличке под небольшим хромированным ящичком, который уже целую минуту разглядывал Артемий. Что бы это значило? Он повел носом вправо, влево — странно. В небольшой тёмной комнате, в непопулярном, видимо, аппендиксе выставки, кроме этой «пальцерезки» было еще два объекта того же автора. «Поэтическая зубодробилка» напоминала маску, а «Идейный миксер» — шлем. Всего три произведения грелись на собственных тумбах под яркими белыми лампами.

   — Пфф, — скривился Артемий, и, махнув рукой, направился к выходу.

   Сделав пару шагов, он остановился, обернулся, нахмурился, и, покусав губы, вернулся. Черный ящичек с небольшим углублением в виде канавки, явно под указательный палец. Сбоку какой-то разноцветный текст. Артемий осмотрелся — никого. Художественная пальцерезка. Да уж. Он вскинул брови и потянулся к углублению, на полпути передумал, поёжился, снова развернулся к выходу, на секунду замер перед дверью, осматриваясь, и вышел.

   Через час Артемий вернулся и снова уставился на ящик. Минуты две он внимательно и со всех сторон его разглядывал. Тёр лоб, грыз ногти и почесывал затылок.

   — Да ладно, — наконец, протянул он, жмурясь в широкой улыбке.

   Задрав брови и поправив очки, он решительно коснулся углубления, палец утонул в ящике, внутри что-то щелкнуло, пискнуло и хрустнуло. Артемий одёрнул руку и с ужасом уставился на окровавленный обрубок. По мнению большинства критиков, в нём не было ничего художественного.

  [image: chapter_end]


   

[image: before_title]

    Ночной вылет

    Максим Кабир
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С этим самолётом было что-то не так. Я на нём в августе летал, на четырнадцатом номере. Едва не погиб. Штурман спутал частоту, повёл машину на вражескую станцию. Смершник допросил, штурману восемь суток домашнего ареста дали. Обычная история, конечно, на войне сплошь и рядом случается.

   Вспомнили уже потом: к нам накануне американские самолёты доставили. Летом сорок четвёртого. Б-25, превосходная птичка. Бомб до пяти тонн берёт. Мотор «Райт-циклон», три радиостанции, писсуар. Приборное оборудование удобное, словечки на нём разные, мы их заучивали с англичаночкой одной, Светой. Buster — помпа, oil — масло, fuel — бензин. До сих пор слышу, как Света, Светлана Робертовна, их произносит.

   И там казус был. Механики ночью готовили самолёты, а из американца кошка выпрыгнула. Крупная, зараза. Вообще-то механики клялись, что енот, а не кошка, но откуда же енотам взяться? Гнались они в потёмках за зверьком по аэродрому, а он в ИЛ-4 — шмыг, и пропал.

   И пошло-поехало.

   У опытных пилотов ошибка за ошибкой, причём исключительно в четырнадцатой машине.

   Дважды она чудом не рухнула на взлётное поле. Техника нашего за халатность в штрафбат отправили. Он, якобы струбцинку с руля глубины не снял. Хотя, если подумать, чтоб такой пилот, как Леншин не заметил законтренного руля?

   Теперь про капитана Леншина. Полковник обратил внимание: Леншин полёты срывает. Сорок минут полетал, и назад. Связи нет, мол. Посмотрели, есть связь. В другой раз вернулся: двигатель горит. А двигатель в норме. На пятый раз его отстранили от полётов, и я видел, он с облегчением вздохнул. Бледный Леншин ходил в последние недели, руки тряслись. А он полярный лётчик, в Папанинской экспедиции был.

   Когда четырнадцатый, по вине радиста, сильно пострадал, суеверные зашептались про чёрного кота из Б-25, что он Илюшу сглазил. И что четырнадцатый — тот же тринадцатый, ведь бомбардировщика с номером тринадцать в полку нет. Я ещё пошутил, а не американский ли шпиён был в костюме енота? Наши смеялись, кроме Шлычкова, Леншиновского штурмана.

   Чинили ИЛ долго, и я забыл про связанные с ним слухи.

   Однажды, накануне ночного вылета, ко мне Шлычков подошёл:

   — Меня с вами поставили, лейтенант. На четырнадцатого Илью.

   Я обрадовался такому напарнику. Шлычков был парнем что надо, спокойный, уравновешенный. Книжки читал, классику, поэзию. Нам всем джаз нравился, Эдди Рознер, Утёсов. Ему — Шопен, Дворжак. Но над ним не подшучивал никто, очень он хорош был в работе.

   Бывает, штурманы орут: «твою мать, сбрасывай, чёрт, собьют же!». А он без нервов, профессионально.

   Но тогда Шлычков выглядел взвинченным и скрылся, прежде чем я стал расспрашивать. Правда, непосредственно перед вылетом он был вполне спокоен и решителен. Третьим членом экипажа назначили Тараса Волгина.

   В отличие от Шлычкова, пулемётчик Волгин кипел энергией и с начала войны пребывал в эйфорическом состоянии. Словно только её и ждал, стуча молотом в вологодской кузнице. Он носил пышные усы, коверкотовую гимнастёрку, вместо хлопчатобумажной, бриджи. Был чемпионом гарнизона по расписыванию пули, а уж в питье «ликёра шасси», коктейля из глицерина и спирта, мог бы выйти на всесоюзный уровень.

   Я счёл команду подарком мне к юбилею. В смысле, что вылет у меня был юбилейный, пятидесятый боевой.

   — Ну и вонище здесь, — прокомментировал Волгин, располагаясь на корме, — Стряпня моей тёщи покойной лучше пахла.

   Я потянул воздух ноздрями, но запах был родной, спёртый запах железа, масла, войны.

   Пока переодевался в меховой комбинезон, поймал на себе взгляд штурмана. Он жевал губу, будто хотел что-то сказать.

   — Ты в порядке, Костя?

   — В порядке, — смутился Шлычков, — Синоптики растревожили.

   И он быстро юркнул в носовую часть, занял штурманское кресло впереди меня.

   Что ж, погоду нам и впрямь обещали интересную, но мы в дальнебомбардировочном полку к подобным вещам привычны. Когда проводишь в полёте по девять часов, и нет ни автопилота, ни второго лётчика, любой шторм не в новинку.

   Я сел за штурвал, проверил приборную панель.

   Что-то чиркнуло по затылку легонько, я автоматически отмахнулся, повернул голову. Никого, да и кому там быть, люки задраены, самолёт готов к старту.

   Я пожал плечами.

   Плавно поднял ИЛ в воздух, прибавил мощность правым моторам. Набрал высоту.

   В кабине засвистел ветер. Волгин, совмещающий обязанности стрелка и радиста доложил:

   — Отец, связь установлена.

   Он всех лётчиков «отцами» называл, даже тех, что, как я, были его младше.

   Стрелка высотомера уверенно бежала в своём окошке. Тысяча метров, две тысячи…

   Я пошёл на бреющем.

   Волгин, фальшивя, забасил мелодию из Джеймса Кеннеди.

   Я улыбнулся невольно. Ничего поделать не могу, сколько бы ни взлетал, душа поёт.

   Всегда вспоминаю, как пацанёнком пропадал в аэроклубе, носился по селу с конструкцией из веток, воображая себя Икаром и обоими братьями Райт.

   Шлычков давал указания. В тёмной безлунной ночи он был нашим поводырём.

   Через час ИЛ достиг четырёхкилометровой отметки.

   Я нагнулся за кислородной маской, и что-то вновь прикоснулось к моему затылку, щипнуло.

   Я резко развернулся.

   Что за ерунда?

   Потрогал воротник, бронированную спинку.

   — Мужики, угостите конфетой. Организм в сладком нуждается.

   — А тебя, что ли, пайком обделили? — спросил Шлычков, заранее зная ответ.

   — Да пропил я его, — объяснил Волгин.

   — Эх ты, — штурман пожаловал пулемётчику конфету, и обратился ко мне, всё ещё вертящемуся в кресле:

   — Лейтенант, приближаемся к территории врага.

   — Ни пуха, ребята.

   Я аккуратно поднял бомбардировщик к облакам, на семь тысяч метров. Температура в салоне понизилась до минус сорока.

   Ветер обрёл плотность и повадки стали. Поддувая в кабину из «фонаря», он обжигал голые участки кожи, и если бы не комбинезон и краги с раструбами до локтей, я бы превратился в Икара наоборот.

   — Влетаем в облако, — сообщил Волгин, ломая обледеневшие бивни усов.

   Ощущение скорости исчезло вовсе. Точно мы врезались в болото, и замерли в его утробе. Из воздухоплавателей мы переквалифицировались в экипаж подводной лодки, созерцающий за иллюминаторами тягучее движение чёрного ила.

   Я сверился с приборами, чтобы понять, в каком положении машина. Со всех сторон нас обтекала тьма. Показатели утверждали, что мы по-прежнему летим вперёд.

   Я налёг на штурвал.

   Цинковое ведро, мой туалет, с грохотом покатилось по полу. Благо, моча в нём зацементировалась холодом.

   Справа вспыхнула молния.

   Восемь тысяч по высотомеру. Мы вползли в грозу.

   То тут, то там мрак озаряли хищные зигзаги и руны.

   Волгин отпрянул и выругался, когда с дула его пулемёта сорвался пучок статического электричества.

   Светлячки размером с ангелов, которых я видел на иконах в детстве, обсели самолёт.

   — Господи, как красиво, — проговорил Шлычков, указывая на подсвеченное крыло.

   Увлечённый небесным представлением, он не забыл отключить лишнее радиооборудование.

   Мы плыли по узкому каналу, а на набережных безумствовал карнавал.

   Винты вращались, зачерпывая свет, словно кружащиеся против часовой стрелки огненные обручи. Фюзеляж брызгал искрами всех цветов радуги.

   «Не раздавило бы», — подумал я и отпустил штурвал.

   И увидел собственное отражение в стекле: напряжённое и очарованное лицо. И ещё кого-то позади, склонившегося близко-близко к моему плечу.

   Я вздрогнул, привязные ремни сковали грудную клетку.

   Но единственное, что я нашёл за креслом — ведро, каким-то образом снова вставшее стоймя.

   — Вижу просвет! — объявил Волгин.

   Хмурясь и, попеременно, озираясь, я вывел ИЛ из грозового фронта. Шлычков изучающе смотрел на меня.

   — Ничего мне не хочешь сказать? — поинтересовался я.

   Он претворился, что не услышал.

   Следующие полтора часа мы летели в относительной безопасности, под брюхами китовых облаков. Изредка темноту внизу раскрашивали всполохи артиллеристских залпов.

   Волгин щёлкал тангентой переговорного устройства и бормотал в оттаявшие усы.

   Шлычков, привалившись к спинке кресла, пил кофе из термоса. Я смастерил себе и товарищам по самокрутке, и собирался закурить, когда взор мой упал на окошко сбоку.

   Кольнула мысль: пожар!

   Но два огонька в моторе явно не походили на пламя.

   Огоньки за решёткой, что это может быть?

   Я прищурился.

   И огоньки тоже прищурились.

   Две точки. Два глаза, наблюдающих из щелей жалюзи.

   Самолёт клюнул носом, и я, опомнившись, схватил штурвал.

   — Задремал, отец? — спросил жизнерадостно Волгин, пыхтя табачком.

   — Простите, — произнёс я.

   Что-то ткнулось в колено, и я подскочил на сидении. В окошко между кабинами Шлычков передавал мне скрученный листок бумаги.

   Ругая себя за несвойственные и глупые фантазии, я взял записку.

   И по хребту побежали мурашки:

   «Вы не сошли с ума. Я видел его! И я, и капитан Леншин».

   Нащупав карандаш, я написал размашисто:

   «ЧТО ЭТО ТАКОЕ?»

   Бросил листок штурману. Он покачал головой, усталый и постаревший.

   — Чёрте что, — сказал Волгин, хлопая по коробке переговорного устройства, — У меня в рации ржёт кто-то. Клянусь, ржёт, как лошадь! Надрал бы я задницы шутникам!

   — Эй, — я сгорбился над приборной панелью, — Костя, твой компас живой?

   — Мёртвый, — ответил Шлычков, и кивнул на болтающийся снаружи, хлещущий по стеклу провод: — Антенна порвалась.

   — Ну и поездочка, — буркнул Волгин.

   Я скрипнул зубами. Без наземных ориентиров, компаса, связи, мы могли надеяться лишь на интуицию и профессионализм штурмана.

   — Спокойно, ребята, — распорядился Шлычков, — Цель практически под нами. Отбомбимся, а там поглядим. Дотянем к своим как-нибудь.

   — И то верно, — согласился пулемётчик с азартом, — Товарищи вон — команду выполнят и в часть. Сто грамм бахнул и дрыхни до самых танцев. Скукотища. НЭП! Нет же, в плену побывать, с голой жопой по болотам чухать, комарами питаться неделю да пайком добрых товарищей, ежели свой НЗ пропил…

   — Типун тебе на язык, Тарас, — хмыкнул я, отжимая ручку управления.

   Высотомер отматывал стрелку: две тысячи метров, тысяча.

   Мне померещилось, что я вижу кроны деревьев во мгле, хотя зрению своему этой ночью я не доверял.

   — Три влево! — чеканил Шлычков, — Скорость четыреста! Отлично! Железнодорожный узел противника точно под нами! Стрелок, внимание! Командир, открываемся!

   Замигали контрольные лампочки, повинуясь команде штурмана, распахнулись бомболюки, и тонны смерти устремились во мрак.

   — От нашего стола — вашему столу! — крикнул Волгин.

   Громыхнули, вспоров ночную тишину, взрывы. Один, второй, и следом целая канонада, извещающая о попадании в оружейный склад.

   — Уходим, — без тени волнения сказал Шлычков.

   Я уже набирал высоту. Прочь от посаженого нами багряного цветка.

   Мы поднялись на восемьсот метров, когда из темноты вырос гигантский световой столб. Он пронзил наш бомбардировщик навылет, и ночь стала днём. Словно Господь Бог воспользовался рубильником.

   Прожектор поймал самолёт вертикальным снопом.

   Железная рыбка заплясала на леске удачливого рыбака.

   От яркого света я на секунду зажмурился, но приказал себе не паниковать. Вспомнил, чему учили в авиационной школе.

   Осторожно разлепил веки.

   Невыносимое сияние заливало кабину.

   «Смотреть только на штурвал, — подумал я, но на самом деле произнёс это вслух, — Только на штурвал, иначе ослепит!»

   Я дал полный накал приборам. Мысленно рассчитал траекторию движения прожектора. И подчинился ему, не упорствуя, пошёл за светом.

   — Вот так, миленький, вот так…

   Холодные руки опустились мне на плечи сзади.

   Я прикусил язык.

   Кто-то стоял за моей спиной. Так близко, что я чувствовал затылком смрадное дыхание. И взгляд, сверлящий мой череп. Пахло болотом. Сырым мясом. Гнилыми яблоками.

   Я продолжал сидеть, выпучив глаза, таращась на штурвал.

   А оно — смерть или безумие — сжало пальцы, и даже сквозь меховой комбинезон я ощутил острые когти.

   — Тебя нет, — прошептал я, — Не смей, тебя нет!

   И швырнул самолёт влево, спиралью, вызволяя машину из светового плена, а себя — из лап кошмара.

   Плечи освободились. Затхлая вонь сменилась запахом пороха.

   В мир хлынули звуки.

   Стрельба. Крики товарищей.

   Луч шарил по небу, пытаясь вернуть добычу, а снизу по нам били эрликоны.

   Я маневрировал между зенитными разрывами. Не думал ни о чём, кроме экипажа.

   Самолёт тряхнуло. Хруст. Треск метала.

   — Держу управление! — закричал не своим голосом.

   — Держи, отец, держи родненький!

   Мне казалось, что ИЛ развалится на куски, но я прибавил газ, рискуя.

   Вышел из зоны обстрела.

   И услышал слова Шлычкова:

   — Немец на хвосте!

   По обшивке забарабанил свинцовый дождь.

   Кто-то хихикал во тьме за спиной, но гул фашистского самолёта заглушал смех.

   Белые нити трассирующих выстрелов плелись вокруг ИЛа.

   Я видел преследующий нас «юнкерс», кресты на борту. И сообразил, что, наконец, выкатилась из-за облаков луна. Сохраняя нейтралитет, она одинаково освещала путь мне и моему немецкому коллеге.

   Самолёт вибрировал. Залаял волгинский пулемёт.

   — Не достаю!

   — Ничего, — монотонно бубнил Шлычков, — Главное не волноваться.

   — Ну, зайди под него, отец, жуть, как хочется две тыщи рубликов получить!

   Огненная трасса протянулась к нам, и я сделал отворот вправо, но не успел.

   Чувствуя, что теряю управление, я до боли вцепился в штурвал. Машина заваливалась на бок, с кормы орал Волгин:

   — Либо грудь в орденах, либо говно в штанах!

   Мне удалось выровнять самолёт. Я описал полукруг. Волгин тщетно тыкался в немца длинной очередью. Вёрткий «юнкерс» вилял и яростно решетил нас.

   — Сейчас немного потрясёт, — предупредил я.

   Задрав машине нос, я на крутом вираже ушёл вверх.

   Полторы тысячи метров.

   Фриц догонял.

   От перегрузки по-бабьи визжали шпангоуты.

   Почти вертикально ИЛ прошёл облака.

   Под напором воздуха меня вдавило с сидение.

   Когти царапали спинку с другой стороны, но у меня не было времени на эти игры воображения.

   Самолёт миновал облачность, и я перевёл его в горизонтальное положение.

   С винтов скалывались и разбивались о кабину сосульки.

   — Костя, ты видишь его? Ко…

   Я осёкся.

   Шлычков полу свесился с кресла, удерживаемый ремнями. Голова его безвольно раскачивалась. На лице застыло умиротворённое выражение.

   — Костя…

   Волгин бросился к штурману, потрогал пульс. Посмотрел на меня с тоской:

   — Точно в сердце.

   — Чёрт!

   Я стукнул кулаком по панели. Принял решение:

   — Удирать не будем.

   Волгин потёр ладони, свирепо оскалился.

   Я развернул машину. В тот же миг из облака вылетел «юнкерс».

   На огромной скорости мы понеслись друг к другу. ИЛ сотрясали прямые попадания. Дуло крупнокалиберного пулемёта плевалось свинцом. Пот застилал мне глаза, но я не моргал.

   Нос к носу.

   Я надеялся, что не ошибся, и действительно вижу страх в расширенных глазах фашиста. Он что-то вопил мне, или своей команде. Или какому-нибудь кровожадному северному богу.

   До лобового столкновения оставались секунды.

   — Он мой! — воскликнул Волгин, ловя в перекрестие прицела немецкого аса и нажимая на гашетку, — Гуте нахт!

   Застрочила стрелковая установка.

   Пулемётная очередь проклевала «юнкерсу» «фонарь» и разнесла в клочья лицо пилота. Он задёргался, кровь обагрила стекло. Я нырнул под фюзеляж немца. Утративший возницу «юнкерс» прогудел над нами и спикировал вниз. Облако поглотило его.

   — Рано радуешься, Тарас, — сказал я ликующему пулемётчику, — Попробуй установить связь. Мы горим.

   Он коротко взглянул на левое крыло, изрыгающий пламя мотор. Заколдовал над ПУ.

   Я переключил баки. Давление масла упало до нуля. Мотор фыркал в предсмертных муках.

   — То же ржание и улюлюканье, — доложил Волгин.

   Мы мчались вперёд. Кабина наполнилась гарью.

   — Экипаж, покинуть машину.

   Волгин кивнул, прикоснулся к запястью Шлычкова:

   — Прощай, Костя. Будем живы, помянём.

   Потом улыбнулся мне из-под усов:

   — Свидимся на земле, батя.

   Я проследил, как распускается белый одуванчик его парашюта.

   Четырнадцатый кометой прошил облака. Пламя шелестело по обшивке, лизало хвост.

   Пора. Я отстегнул ремни, снял маску и краги.

   Встал, цепляясь за стены, борясь с креном.

   Открыл «фонарь» и в последний раз посмотрел на Шлычкова.

   Ахнул.

   Костя медленно повернул ко мне голову. Приподнял руку.

   Жив!

   Я был готов ринуться к нему, но тут заметил чёрную лапку, похожую на обезьянью. Она окольцевала кисть моего товарища и управляла ею. Вторая лапа, впившись в волосы, шевелила головой мертвеца. Будто кукольник в обнимку с безвольной марионеткой.

   Из-за белой скулы Шлычкова выплыла тёмная морда.

   Нет, нет, я же понимаю: переутомление, бессонная ночь, смерть бойца, гарь…

   Я хочу сказать, мне померещилось, что она там была.

   Видение, галлюцинация.

   Звериная ухмыляющаяся рожица, алый рот, кривые зубы. Раскосые глазки с насмешливыми красными зрачками.

   Не спеши, командир, — шептали глазки, — Останься. Давай узнаем, каково это, превратиться в искорёженный, прожаренный, впаянный в металл труп. Ведь ты думал об этом, командир, летая не возможно не думать о падении. Стань одним целым с самолётом, потому, что это единственная достойная пилота смерть. А если трусишь, тогда возьми свой пистолет и вышиби себе мозги, командир, вот так, да…

   ИЛ провалился в воздушную яму и, стукнувшись лбом о стену, я обнаружил, что держу в руке ТТ. Не просто держу, но направляю себе в грудь. Я с ужасом убрал оружие в кобуру.

   Существо хихикало и кривлялось, а я подтянулся и, не оглядываясь, кинулся в люк.

   Меня подхватило, увлекло в свободном падении. Я был уверен, что парашют не раскроется, что оно перегрызло стропы кривыми жёлтыми зубами.

   Но парашют сработал.

   Секунду спустя четырнадцатый взорвался, обдав меня жаром и разметав осколки.

   Мне повезло. Я избежал плена. Встретил Волгина, живого и здорового. На двоих мы получили четыре тысячи рублей за сбитый «юнкерс», купили хлеба и водки. Помянули штурмана Костю Шлычкова.

   Я совершил ещё четырнадцать боевых. Потом была победа, работа в мирное время. Семья, дети, всё, как у всех.

   Я постарался стереть из памяти подробности юбилейного вылета. Некоторые подробности.

   Но недавно мне попалась газета из тех, что специализируются на высосанных из пальца сенсациях. Пришельцы, болотные церкви, псы-оборотни, прочий бред. Меня заинтересовала фотография, изображающая американский бомбардировщик.

   В статье под названием «Призраки поднебесья» говорилось о канзасском музее авиации. Среди военной техники, представленной под открытым небом, есть самолёт-ветеран Б-25, и якобы по ночам, сторожа слышат крики, доносящиеся из задраенных навсегда люков машины.

   Отсутствовала очевидная версия: пьянство сторожей, зато была одна, меня взволновавшая.

   Речь шла о легенде, популярной у американских лётчиков. Байка о существах, живущих в самолётах и выводящих из строя оборудования. Гремлины, вот как называли потусторонних диверсантов.

   Я прожил на земле и над землёй девяносто семь лет и не верю ни в бога, ни в чёрта.

   Но порой мне кажется, что я и есть самолёт, списанный, отвоевавший, вставший на вечный якорь. И в закупоренной кабине моей головы, никем не видимое прячется существо с красными горящими глазами. И иногда, по ночам, оно кричит, что я должен был остаться.
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    Совещание

    Дмитрий Костюкевич
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В окнах офисного центра горел свет. Четвёртый этаж, три стекляшки от пола до потолка. Роман смотрел на ночных менеджеров, выпуская дым в распахнутое окно лоджии. Менеджеры не двигались. Чёрные солдатики на чёрных креслах. Немое совещание.

   Роман вернулся в зал, к юмористической передаче и пиву. На рекламе снова выскочил на перекур — процесс запущен: пиво, сигареты.

   Менеджеры или кто там они продолжали рабочий день. Никогда так долго не засиживались, хотя Центр новый, да и Роман раньше не интересовался. Лицо луны — лицо Фредди Крюгера — висело над кубическим зданием. Роман сбросил пепел с высоты шестого этажа.

   Но почему не двигаются?.. Словно и не шелохнулись с прошлого перекура. Или нет там никого?.. Не головы это, а подголовники кресел…

   Романа охватил озноб. Он попытался списать это на пиво и осеннюю ночную прохладу. Не вышло. В офисе сидели люди, и они не двигались.

   Люди?

   Иди в зал и пей пиво, испуганно посоветовал внутренний голос. Роман подкурил вторую сигарету… Сейчас, вот сейчас они, хоть один, пошевелятся, и я пойду… и посмеюсь над холодным комком в желудке…

   Чёрные силуэты неподвижно сидели в стеклянном ящике.

   Роман вспомнил о бинокле. Бинокль лежал в антресоли. Он знал это точно — видел, когда искал удлинитель.

   Он вернулся на лоджию и поднял окуляры бинокля на белые окна Центра.

   Манекены на кожаных креслах смотрели на него в растрескавшиеся, покрытые плесенью монокли.
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    Приступ отзывчивости

    Алексей Жарков
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Мужик за дверью выбирается из своей квартиры, в его руках мусорное ведро и пара пивных бутылок. Шаркает шлёпанцами по бетону, гремит мусоропроводом.

   — Спасите меня, — шепчет ему сосед, подлавливая на обратном пути, он бледен, помят, бурая свежая царапина на щеке теряется в недобритом подбородке.

   Мужик останавливается: старая майка-алкоголичка, на огромном плече татуировка «Добрый».

   — Моя собака, — продолжает сосед, — она держит меня в заложниках, сейчас спит, тише, не шумите, я не псих, это правда, помогите, — его губы то и дело слипаются, — она спит, но может проснуться. Помогите, умоляю, пожалуйста.

   — Собака?! — сдвигает брови Добрый.

   — Знаю, звучит дико, — сосед трясет головой, — только умоляю, не шумите, она проснётся и тогда всё пропало.

   — Так позвони этим, э… блин, как их…

   — Невозможно, она перегрызла провода.

   — Э… ну… тогда это… от меня позвони.

   — Нет, нельзя, тогда она его сожрёт, как Нину. У меня сын маленький, Василька, один годик. Можно только в магазин, разрешает ненадолго, — испуганный шепот соседа становится тише. — Пожалуйста, помогите, я всё рассчитал, я отвлеку, а вы его заберёте, так будет проще, я за него… вы же понимаете, главное он, это же ребёнок, а я сам как-нибудь. Так проще, когда за него спокоен… ну, вы понимаете, мало ли что…

   Добрый обстоятельно сжимает губы и кивает.

   — Пожалуйста, — продолжает сосед, — я её задержу, а вы идите в комнату, хватайте ребёнка и убегайте. Запритесь у себя, а там уже разберёмся.

   Откуда-то из его квартиры доносится густой нечеловеческий храп.

   — Умоляю! — сосед указывает на ближайшую дверь. — Сюда, он здесь.

   — Ребёнок?

   — Да, спит, — кивает сосед, открывая дверь шире.

   Добрый ставит на пол ведро, заходит в квартиру, морщится от запаха псины, растерянно проходит в комнату, куда показывает сосед, приближается к детской кровати, наклоняется над высокими бортами и видит здоровенного рыжего пса. Собачьи глаза открываются и мерцают, наливаясь чернотой. Зверь утробно рычит, и, скалясь влажными рыжими клыками, бросается на шею, человек успевает поднять руку. Завязывается драка. Он отталкивает пса липкой от крови ладонью, пытается убежать, запутывается в шлёпанцах и падает. Мимо него по коридору пролетает сосед с ребёнком на руках — хлопает входной дверью, хрустит замком. Добрый оборачивается, перед его последним уцелевшим глазом размыкаются смертельные звериные челюсти, он втягивает носом их горячий гнилой смрад, коричневые зубы собаки, они больно сдавливают лицо, рвётся кожа, едкая слюна обжигает кровь, еще рывок… темнота.
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    Ничего сверх

    Максим Кабир
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Впервые доктор Дреянов увидел её в сентябре, не в метро, где обычно находил пациентов, а дома, поедая чипсы перед телевизором. На местном телеканале показывали репортаж про благоустройство города. Группе радостных жильцов вручали диплом за самую опрятную улицу. Она стояла слева в кадре, приятная блондинка с персидским котом на руках. Махала в камеру кошачьей лапкой.

   В голове Дреянова щёлкнуло, и давний шрам зачесался под футболкой. С тех пор, как он вылечил пожилую супружескую пару, прошёл год, и ему не терпелось вновь взяться за инструменты.

   Он выяснил, что блондинку зовут Яна Литкевич, тридцать шесть лет, живёт одна, работает начальником отдела кадров в престижной компании. Впрочем, особого значения это не имело. Главное, что она была больна и нуждалась в медицинском вмешательстве.

   Операцию отложил на два месяца. Не хотел быть пойманным, ещё меньше хотел, чтобы блондинка судорогами испортила процесс. Консультировался на форумах с анестезиологами, подбирал медикаменты. Вечерами прогуливался мимо двухэтажного коттеджа Литкевич.

   Наступил ноябрь. Снег запорошил черепичные крыши образцовой улицы, укутал детские площадки и газоны.

   Пора — подсказывает ему Ассистент.

   Дети вдоволь накатались на санках и отправились ужинать. Из свидетелей только снежная баба с морковным носом. Тихий уютный пригород.

   Низкорослый человечек с саквояжем, шмыгнувший за чужую калитку. Скрип снега. Спокойная улыбка на неприметном лице.

   Да, Паша Дреянов не настоящий врач, но и не безумец. Он встречал безумных людей, вроде того наркомана, помешанного на пришельцах. Парень клялся, что его похищали марсиане и описывал, как именно выглядел межзвёздный анальный зонд. Забавными в историях торчка были и музыкальные пристрастия инопланетян: они якобы садомировали его под Бетховена, Луи Армстронга и грузинское хоровое пения. Ну не псих ли?

   Дреянов не верит в пришельцев. И Ассистент в них не верит.

   Доктор, конечно, не маньяк. Серийные убийцы приводят его в ужас. Когда летом из Тигриного озера выловили труп пятиклассника, Паша не сдержал слёз. Ребёнок был изнасилован мерзавцами и затоптан до смерти. Газеты смаковали подробности, Дреянов намеревался посетить с визитом каждого журналиста, но Ассистент отговорил. Лечить надо больных. Primuma gemente, deinde manuarmata. Сначала орудуй умом, затем вооруженной рукой.

   Вооружённая рука греется в кармане пальто. Ботинки на три размера больше тех, что Дреянов носит в действительности, пропечатывают следы к порогу коттеджа. Тень растущей во дворе ёлки прячет от любопытных соседей. Существует опасность, что Литкевич изменила привычкам, и пригласила на ужин мужчину, всё же симпатичная молодая дама. Или подруг, или родителей. Но Дреянов доверяет собственному чутью. Она одна. Она готова к операции.

   Хозяйка отворяет дверь ровно в девять. Розовый халатик, никакого макияжа, никаких мужчин. Она не смотрит во двор, не замечала мужчину в метре от себя. Нагнувшись, она треплет по шёрстке упитанного перса:

   — Иди, маленький, пописай и сразу к ма…

   Дреянов вылетает из укрытия. Молниеносно оказывается около блондинки. Она разгибается, а он жалит её в беззащитную ключицу. Удар электрошоком отбрасывает пациентку вглубь дома. Доктор входит, аккуратно отодвинув кота, и клацает замком. Неторопливо счищает снег с подошв, озирается.

   Гостиная Литкевич соответствует статусу улицы. Просторная, в пастельных тонах, с кожаными креслами и искусственными камином. На каминной полке — фотографии в изящных рамочках. Родители, отдых в Европе. Стены увешаны репродукциями импрессионистов. Ноутбук на стеклянном столике, рядом — бокал вина. Запах печенья и мандаринов.

   Живи он в такой красоте, купил бы цепного пса и нашпиговал дом сигнализацией. Разумная предосторожность в городе, где не продохнуть от психопатов.

   Литкевич ползёт к лестнице. Дамочка из тех, что и кашляя кровью, будут избегать врачей. Дреянов не спеша догоняет и опрокидывает пинком. Затравленный взгляд. Зарождающийся крик.

   — Не волнуйтесь, — утешает гость, — Я доктор.

   Новая доза электричества усмиряет прыть пациентки. Он давит на диафрагму, коленом фиксирует женский локоть. Блестит шприц.

   Перс мяукает и трётся о старомодный докторский саквояж.

   — Это что-то типа миорелаксанта. Чтобы вы не дёргались.

   Игла попадает в вену жертвы. Есть.

   Паша Дреянов с раннего возраста мечтал стать хирургом. Лечил плюшевых медведей, проводил операции на друзьях. Понарошку, естественно. Никаких вспоротых игрушек, не говоря уже про животных. Он бы скорее убил себя, чем кошечку, собачку или хомячка. А ведь зоосадизм — наиболее распространённый факт в биографии маньяков. Его мать не была религиозным фанатиком, пережидающим в бункере Конец Света. Отец не бил его и, упаси Боже, не насиловал. Безоблачное детство рядового пост-советского мальчишки.

   Всё рухнуло в один день. Из школьной столовой его госпитализировали с острыми болями.

   — Напугал ты нас, — сказал отец, целуя в темечко одиннадцатилетнего Пашеньку, — а тут простой аппендицит.

   Аппендицит привёл к перитониту. Потребовалась повторная операция, во время которой у Дреянова случилось интранаркозное пробуждение. Он видел и слышал, он испытывал боль — адскую всепоглощающую боль — но не мог ни застонать, ни пошевелиться. Экзекуция длилась три с половиной часа, в течение которых он то отключался, то приходил в себя. Тщетно пытался подать сигнал. Горло распирала дыхательная трубка. Воздух вздувал лёгкие, в животе копались дьявольские лапы. Анестезиолог поднимал веки и рапортовал врачу, что пациент спит. «Он икает», — расшифровывала сестра спазмы мальчика. Когда его, молящего о смерти, зашивали по живому, в операционной появился Ассистент. И остался с Пашей навсегда.

   Дреянов удовлетворённо кивает. Препарат подобран идеально. Женщина полностью парализована, но находится в сознании. Зрачки реагируют на боль. Можно преступать.

   Он относит беспомощное тело на второй этаж. Спальня прямо по коридору. Оформлена со вкусом, как и другие комнаты.

   — Поверьте, — говорит Дреянов, — Я понимаю ваши чувства.

   Он снимает с пациентки халат, напомнив, что не следует стесняться врачей. Грудь мягкая и компактная — две пирамидки, как у совсем юной девушки. Спускает трусики к половым органам и скатывает в тонкий ремешок, чтобы не мешали.

   Мысль о соитии с обездвиженной пациенткой вызывает отвращение. А вот традиционный секс представлялся вполне привлекательным, и он иногда жалеет, что банальный аппендицит превратил его в импотента.

   — Полежи пока здесь, — рекомендует доктор и укладывает пациентку на бежевые простыни, — Optimum medicamentum quiesest. Лучшее лекарство — покой.

   В ванной он моет руки. Гладит кота, наблюдающего за приготовлениями. Инспектирует рот женщины на предмет пирсинга и зубных протезов. Она косится голубыми обезумевшими от страха глазами. Страх — побочный эффект. Исцеляет боль, а не страх.

   По сторонам от вытянувшегося обнажённого тела переливаются хирургические инструменты. Пальцы скользят по грудной клетке к пупку, скрипят о кожу резиной. Кожа холёная, в мурашках и светлых вздыбленных волосках. Никаких шрамов или татуировок.

   Татуировки были у Ромы Леднёва, Пашиного приятеля. Они подружились в медицинском училище. Леднёв упаковками жрал колёса и редко мыл шевелюру, но отчего-то нравился будущим медсёстрам. Правое его предплечье украшал портрет Уэйна Гейси, клоуна-убийцы, на левом был вытатуирован милуокский каннибал Джеффри Дамер. Леднёв боготворил маньяков, и его домашняя фильмотека хоррора внушала уважение.

   Приятель туманно намекал, что помимо игровых слэшеров, обладает коллекцией фильмов с реальным дерьмом. На деле же легендарная коллекция сводилась к постановочному японскому мусору, «Шокирующим Азиям» и растиражированным «Ликам Смерти». Однако, парочка эксклюзивных роликов, у него была: казнь на гильотине преступника Ойгена Вейдмана, заинтересовавшая Ассистента, и видео с Ричардом Спеком.

   И сейчас, вспоминая, Дреянов ощущает озноб.

   — Абдоминальное чревосечение, — говорит он, — Perabdomen. Через брюшину.

   Над изголовьем кровати висит натюрморт Сезанна. На тумбе ароматические свечи. Старенький жираф с потёртым плюшем валяется на подушке сбоку — он не защитит свою хозяйку. И глупый перс устроился клубочком в углу.

   Скальпель расчерчивает кожу. Продольный разрез ниже пупка — такой может сделать даже человек, с позором исключённый из медицинского училища на втором курсе. Минимальное травмированные нервов и мышц.

   На виске пациентки пульсирует вена. Лоб и верхняя губа в капельках пота. Она смотрит на своего мучителя. Радуга боли из оттенков мольбы, ужаса, проклятий, желания проснуться от этого чудовищного кошмара. Ни всхлипа, ни стона, только взгляд.

   Кровь запачкала простыни. На миг доктор пугается, что взял слишком высоко, и пострадала круглая связка печени. Но кровотечение не обильно. Хорошо.

   Брюшистый скальпель продолжает путь вниз, к выбритому лобку, рисует алую линию на трепещущем прессе. Линия утолщается. Подкожная сетчатка рассечена, как на иллюстрациях в учебниках.

   Глаза блондинки кричат, вопят от страшной боли, а он, хмурясь, старательно вскрывает апоневроз и приподнимает створки металлическими зажимами. Если бы Ассистент хоть немного помогал ему, ножницы не выскальзывали бы, загнутые лезвия не жевали бы плоть впустую.

   Доктор использует сводчатое зеркало Куско. Прикусив язык от усердия, черенком скальпеля отслаивает край мышцы. Он думает о Ричарде Спеке.

   Шёл шестьдесят шестой год. Матрос Спек, ему, к слову, тоже удаляли аппендикс, ожидал очередного назначения на судно и накачивался виски в чикагском порту. Алкоголь и поиски приключений заманили матроса в медсестринское общежитие, где он изнасиловал и жестоко убил восьмерых студенток. Спека приговорили к восьми пожизненным срокам по сто пятьдесят лет, а спустя двадцать два года, кто-то снял его на видео.

   — Раритет! — хвалился Леднёв. Запрыгала зернистая картинка.

   Стэйтвилльская тюрьма, штат Иллинойс. Списанный обществом Ричард Спек, лысый коренастый мужик, нюхает кокаин и пожирает цыплят.

   «Я люблю анальный перепихон», — сообщает зрителям под гогот оператора и сокамерника-афроамериканца. Корчит рожи. Вещает, как комфортно в тюрьме. «Раздевайся», — подтрунивает оператор.

   Второкурснику Дреянову словно загнали трубку в горло. Он смотрит, ошеломлённый, как массовый убийца охотно танцует стриптиз, демонстрируя бока в кольцах сала и безволосую, совершенно женскую грудь с пухлыми сосками. Спек тискаети лижет свои титьки, принимает эротические позы, оттопыривает зад в шёлковых небесного-голубых панталонах. На сцене, где он отсасывает чёрный член сокамерника, Дреянов орошает переваренным обедом ковёр Леднёва.

   Теперь ты видишь? — спрашивает Ассистент.

   — Боль, — говорит доктор, — Это наша сестра. Без боли мы бы вредили себе и другим. «Боль, ты не зло», — сказал Дюма. «Боль возвращает нас самим себе», — сказал Шиллер.

   Предбрюшинный жир жёлто-розового цвета. Доктор рассекает его. Прощупывает. Подчищает скальпелем, удерживая складку брюшины пинцетом. Он весь взмок. Чертовски сложные манипуляции для одного человека.

   В спальне пахнет сырым мясом, кровью и дерьмом. Увы, пациенты Дреянова не соблюдают режим голодания. Он приучен к вони, он поощрительно хлопает блондинку по бедру.

   — Боль — предупредительный маячок. Наш наставник. Durane cessitas. Нет-нет, это не оскорбление. Это означает «жестокая необходимость».

   Искалеченная женщина безмолвно воет, скрежещет зубами. Выпученные глаза — сплошные зрачки — таращатся в потолок. Как умудрились врачи не понять, что мальчик Паша очнулся от наркоза? Как могли ничего не заметить, если ему, санитару психоневрологического диспансера, на примере блондинки, это очевидно?

   Он качает головой и ножницами расширяет отверстие в животе пациентки. Отделяя брюшную стенку от сальника, едва не протыкает мочевой пузырь. По щекам Литкевич текут слёзы. Дыхание со свистом вырывается изо рта. Кажется, что она шепчет что-то.

   — Ты просто икаешь, — поясняет доктор.

   Даша К. по кличке Свинья училась в параллельной группе. Забитая и презираемая сокурсниками. Она проживала на окраине города со слабоумной матерью. Подходящая жертва. Месяц Паша ухаживал за ней и, наконец, напросился в гости. Сдобрил вино украденными у Леднёва таблетками. Блин вышел комом. Стокилограммовая Даша сумела нокаутировать его и позвать соседей. Разразился грандиозный скандал, стоивший незадачливому лекарю образования. Он чудом избежал суда, но не отчисления. Дальше была армия, работа в диспансере. И подготовки к операциям по ночам. И пациенты.

   За стеной звонит телефон. Неужели это надежда промелькнула в глазах блондинки? Телефон умолкает. Чуть подрагивают груди в разводах запёкшейся крови, ногти шуршат по постели.

   Брюшная полость вскрыта. Края раны схвачены зажимами и скреплены марлевыми салфетками. Правое крыло грубыми стежками подшито к простыне. Доктор зачарован, хотя он видел кишки раньше. У наркомана-уфолога. Первая удачная операция. Morbus in sanabilis, неизлечимая болезнь. Он распотрошил парня от грудины до паха, как консервную банку, и при этом крутил Баха, Луи Армстронга и грузинское хоровое пение. Саундтрек из пригрезившейся наркоману летающей тарелки. Потом Дреянов ругал себя за ребячество, но в тот момент он был очень зол на пациента.

   С супругами-пенсионерами вышло куда профессиональнее. Но Литкевич — пик его мастерства.

   Доктор погружает кисти в рану. Хлюпает, ищет. Отклеивает кишечник от таза.

   Лицо женщины белее снега. Лицо трупа с живыми горящими мукой глазами.

   — Висцеральная боль, — цитирует он, — боль внутренних органов — трудна для изучения…

   Он сдавливает скользкую трубку в кулаке. Проверяет реакцию.

   — Шведский хирург Леннандер считал, что внутренние органы абсолютно нечувствительны, — говорит он, и наглядно мнёт кишку, — Но вот здесь, в месте прикрепления…

   Тело Литкевич выгибается дугой. Натягивается нить, сшивающая край брюшины с простынёй. Ногти скребут по постели, ступни колотят об изножье, она шепчет что-то, смотрит на своего доктора и шепчет умоляюще.

   Он склоняется над ней. Прислушивается.

   — Там, — хрипит женщина, — На ноутбуке…

   Белки налиты кровью, зрачки мечутся, слова не разборчивы.

   — Диск… диск F… Скрытая папка…

   Доктор думает, что воля у этой красивой хрупкой женщины сильнее паралитических препаратов.

   — Удалите, — шепчет пациентка. — Пожалуйста.

   Он снимает перчатки и бросает их в саквояж. В какой-то серии детектива Коломбо убийцу вычислили по отпечаткам пальцев с изнанки перчаток. Он врач, а не убийца, и он уж точно не сумасшедший.

   Спускается на первый этаж, устраивается в кресле.

   Находит безымянную папку с единственным видеофайлом. Файл называется «Каблуки».

   Он узнаёт ноги оператора — стройные ноги Яны Литкевич, обутые в красные туфли со шпильками. Узнаёт и мальчика, чьё фото публиковали местные СМИ. Пятиклассник похищенный с подземной парковки супермаркета и позже выловленный из Тигриного озера.

   Он узнаёт, что было в промежутке.

   Что Литкевич сделала.

   Закрывает ноутбук и медленно встаёт. Идёт по лестнице тяжело, будто к ботинкам пристёгнуты пудовые гири.

   Quae medicamenta non sanant — ferrum sanat. Что не излечивает лекарство — излечивает нож.

   Женщина ждёт его, ждёт врача. Она лежит со вспоротым чревом и его глаза чисты и блаженны, как глаза великомучеников с икон. Взор устремлён в верхний угол комнаты, на Ассистента.

   Дреянов берёт ноутбук обеими руками. Замахивается. И тень его замахивается, напоминая Моисея, потрясающего скрижалями над идолопоклонниками. Он обрушивает ноутбук на пациентку, вгоняет в брюшину, в червеобразное движение кишечника. Острый край LG рассекает внутренности, рубит, перемалывает, снова и снова, превращая живот в подобие супницы для каннибалов.

   Пациентка мертва.

   Ноутбук остаётся торчать из её тела.

   Aegrotus est extrapericulum, — говорит Ассистент, — Больной вне опасности.

   Дреянов устало садится на кровать. Перс сбежал из спальни. Они с Ассистентом одни.

   Каторжная работа. Изматывающая. Убивающая, да.

   Мало умертвить их. Ричарда Спека, мирно скончавшегося от инфаркта в девяносто первом году. Дашу К. по кличке Свинья, прижигавшую свою слабоумную мать сигаретными окурками. Повёрнутого на НЛО наркомана, избившего до смерти несовершеннолетнюю подружку. Милых пожилых супругов, издевавшихся над приёмными детьми. Литкевич в красных каблуках, которые будут сниться Дреянову до гроба.

   Мало очистить общество от них. Нужно очистить их. Exactissime. Самым тщательным способом.

   Он убирает в комнате, а Ассистент рассказывает о человеке, скупающем снафф-фильмы. Купившем у Литкевич по Интернету короткометражку «Каблуки».

   Жизнь — странная штука, — размышляет доктор.

   Недавно он смотрел телепередачу про НАСА. В семьдесят седьмом, говорил диктор, американцы отправили в космос послание возможным инопланетным цивилизациям — фонограф, две пластинки, иглу для их воспроизведения и инструкция. Музыка землян была представлена, среди прочего, Бахом, Луи Армстронгом и грузинским хоровым пением. Наборчик, являвшийся в бреду героиновому наркоману.

   Дреянов знает, что это. Чёртовое совпадение, вот что.

   Жизнь и есть череда совпадений.

   И его ждёт новый пациент — анестезиолог главной городской больницы, стыдливо прячущий под длинными рукавами лица убийц.

   При мысли о нём старый шрам начинает чесаться.

   Заполночь они покидают коттедж, доктор и его Ассистент.

   Падает пушистый снежок. Фонари золотят сугробы и весело искрятся снежинки. Доктору приятно думать, что и он внёс свою лепту в благоустройство улицы. Обычная медицина. И nihil supra. Ничего сверх.
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   Альфред Нобель синтезировал динамитный желатин в 1877 году.

   Никакой ошибки здесь нет. Я не потерял два года. И не приврал. А уж если кому-то увиделась в этом хитрая проверка на эрудицию — бросьте, пустое.

   В зловонной луже времени есть одна правда, и она звучит так: «Всё случится». Раньше или позже. Белые черви альтернатив оставляют в мутной воде экскременты реальностей. Твоей. И твоей. И вот того сутулого скептика в заправленном в трико свитере, перед большим экраном в маленький мир Интернета, с посевами крошек в клавиатуре. Он уже в теме, уже в виртуальной энциклопедии — уличает меня в пустозвонстве. Он ликует: «Гремучий студень (гелигнит, динамитный желатин) — мощное бризантное взрывчатое вещество класса нитроглицериновых ВВ (динамитов). Производится путём растворения нитроцеллюлозы (пироксилина или коллоидинового хлопка) в нитроглицерине. В 1875 году получен Альфредом Нобелем».

   Ладно.

   Каждому своё.

   Даты. События. Личности.

   Любому из возможных миров.

   Мне просто скучно. Как прерванному на полуслове рассказчику. Как незаконченной повести.

   Можно я немного побуду с вами? У вас найдётся жменя минут?

   Это интересно. Это бесценно. Услышанная история. И не имеет значения, о чём она. О великой любви или хлюпающем носе карапуза. О чести, отваге или безудержном смехе. В конце концов, истории — это вздох и выдох. И будем надеяться, что рассказчик позаботился о свежем дыхании.

   Вы по-прежнему здесь? Это здорово.

   Потому что в пустоте между альтернативами живут мелодии и баллады. Правдивые для одной реальности, но лживые для другой. Это сказки человеческой истории. Это оборванное эхо рассказов. Это голоса прошлого.

   Это — я.
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   Меня зовут Г.К.

   Я — сейчас, для вас — финский сапёрный офицер.

   Это краткая история о бесшабашных российских солдатах. Нет-нет, не о глупости или безрассудстве. Потому, эти понятия впитала сама война 1914–1917 годов. Любая бойня под любыми штандартами. Растворила в себе, как пироксилин поглощает нитроглицерин.

   Весна 1916 года стала свидетелем знаменитого наступления генерала Брусилова, за которое он будет награждён оружием с бриллиантами (альтернатива от Николая II — рекомендованный к награде орден Святого Георгия 2-ой степени император отклонил). В расширении прорыва к городу Бучач участвовал и наш 22-й армейский корпус. Река Стрыпе осталась позади, австрийцы укрепили свои зимние позиции и бились до последнего. Нам бы не помешали орудия покрупнее трёхдюймовых пушек, но тяжёлая артиллерия скопилась на главном секторе прорыва. Снарядам наших «малышей», вгрызающихся в проволочные заграждения противника, помогали сапёры. Проходы проделывались при помощи «удлинённых зарядов» — узких длинных досок с поперечно уложенными цилиндрическими шашками. Шашки — не что иное, как гремучий студень, обёрнутая в пергаментную бумагу желтоватая студёнистая масса. Гремучий студень не так опасен в обращении, как динамит. Пуля или случайный удар — не приведут к взрыву. Как и огонь — он лишь воспламенит желеобразную взрывчатку.

   «Удлинённые заряды» подрывались капсюлем-детонатором на основе гремучей ртути. Цепочка проста: воспламенитель — замедлитель — детонатор. Воспламенитель — трубка с тёрочным составом, в который запрессована прочная шероховатая нить. Трение при резком выдёргивании нити воспламеняло состав, который поджигал замедлитель. На другом конце замедлителя находился капсюль-детонатор. Дёргай, беги, падай, жди…

   И вот мы заняли очередные немецкие окопы, а меня хочет видеть командир одного из наших Финляндских стрелковых полков. Как всегда срочно. Война — мачеха срочных решений, опустошающих последствий и медленного пробуждения.

   Командир высок, жилист и зол.

   — Проклятый «динамит»! — выплёвывает он и с жаром говорит о раненых, каждодневно пополняющих лазарет полка. Виновник именно он — проклятый «динамит». Гремучий студень. Или — безалаберность сапёров?

   Мне было поручено расследование, и довольно скоро я установил причину ранений.

   Не все пятиаршинные доски с взрывчаткой, подпихнутые под заграждения австрийцев, превращались в огненные шары — коррективы вносили пули противника. Смертельные аргументы не в пользу сапёров. Неиспользованные заряды собирались после взятия позиций, когда сырые окопы даровали временное убежище, жестокую усмешку мимолётного затишья.

   «Большие» открытия подвластны и простым солдатам. Стрелки, в руки которых попали шашки гремучего студня, быстро выяснили: спичка плюс шашка дают на выходе жаркое пламя, способное разжечь даже сырую древесину, а уж воду в котелке кипятят на раз-два-три. И дождь не помеха! Температура такая — что сваришь чай на дне реки. А горячий чай солдат ценит высоко, как грустную песню после боя.

   Треск поленьев, тесное скопление котелков, шелест голосов, «щёлканье» патронов (молодые солдаты порой бросали в огонь обоймы, коими после боя было усеяно всё вокруг). Обычный костёр не сулил никаких неприятностей, но огнище с шашкой-другой внутри…

   Случилось следующее: взрывающиеся патроны играли роль детонатора и подрывали гремучий студень. Котелки, кипяток, патроны и горящие головешки — всё взлетало в воздух, превращаясь в агрессивных слепых хищников. Итог таких чаепитий: ранения и ожоги.

   Чай на проклятом командиром «динамите»…

   До такого мог додуматься только русский солдат!

   1–2

   Томас Эдвард Лоуренс по прозвищу Аравийский. Британский офицер разведки.

   Это тоже я.

   С историей подрыва поезда в Хиджазе.

   Разрешите?

   1917 год. Хусейн — командир нерегулярной армии арабов. А я, значит, к нему приставлен. Нянька, соглядатай, брат и друг. Когда ведёшь партизанскую войну на чужой земле, лучше иметь братьев и друзей среди людей, с которыми делишь пищу. А юго-западная Азия более чем чужая, если ты родился в валлийской деревушке, уж поверьте. Это мёртвый остров, две огромные пустыни Нефуд и Руб аль-Хали, и ты между ними, всегда между их жаркими песками.

   Турецкие «железки» — вот что было нашей основной целью. Моей и Хусейна. В этот раз мы имели дело с электрическим минированием. Впервые. Новшества войны всегда вызывают скептический взгляд, и поэтому мост над лощиной виделся оптимальной точкой вмешательства. Обрушиваешь пролёты, и уже не важно, удалось взорвать паровоз или нет. Вагоны за локомотивом ждёт пустота разрушенной арки.

   Мы разгрузили верблюдов в полумиле от железнодорожной колеи. Пулемёты Льюиса, мортиру Стокса, снаряды, гремучий студень, магнето и инструменты силами рабов принца Фейсала спустили вниз, почти к самому полотну. Когда арабы закончили, за дело взялись сержанты: стали размещать свои смертоносные игрушки на выбранном месте — ровной площадке. Я и Хусейн направились к мосту, где между стальными шпалами выкопали яму под пятидесятифунтовый заряд. На это ушло без малого два часа. Два нелёгких часа. Закончив, я поместил в яму гремучий студень и закопал его.

   Главные трудности возникли при прокладке кабеля от детонатора в горы. Пришлось проламывать верхний пласт — твёрдый, как подошва сапог, — прятать извивающегося упрямца и пускать в дело мешок с песком да собственный плащ, чтобы сравнять «точно ветер» поверхность. Через пять часов прокладки и маскировки даже остроглазый Салем не мог различить, каким путём двойной кабель попадает к электрическому детонатору в выбранном укрытии. Двести ярдов призрака, готового по нашей команде зажечь запал мины.

   Мы выбрали наблюдательный пункт, откуда отлично просматривался заминированный участок моста и человек у детонатора. На выключенном детонаторе мы объяснили Салему его задачу — по взмаху руки он подрывал воображаемый поезд, опуская рукоятку.

   Оставив дозорного у железнодорожного полотна и возвратившись вечером в лагерь, мы обнаружили покинутый багаж. Арабов нигде не было. Нервные поиски явили глупейшую (опасную!) картину: бедуины сидели на высокой гряде, купаясь в золотых ваннах заката. Стая пустоголовых птиц на каменном заборе. Они игнорировали наши крики и призывы немедленно спуститься, спрятаться. Избежать неприятностей мы не успели — с турецкого поста в четырёх милях к югу послышались звуки выстрелов. Гряда с отдыхающими арабами и их длинные закатные тени всполошили стрелков Мудоввары и Галлат-Аммара. Мы затаились во мраке, надеясь на то, что утренняя пустота гряды успокоит турок. В глубокой ложбине мы разожгли костры, испекли хлеб, перекусили и начали укладываться перед отъездом.

   Мину с подведённым кабелем было решено оставить на месте. Если её не найдут турки, тяжёлая работа не пойдёт прахом. В укрытии скал, где паслись наши верблюды, мы собирались встретиться с остальным отрядом. Но тут Аллах глянул на нас своим прищуренным оком…

   — Дым! Паровоз! Дым! — заголосил часовой.

   Я пулей оказался на вершине горы. Со стороны Галлат-Аммара поднималась шишковатая колонна дыма. У станции стоял поезд! Самого локомотива было не разобрать, но дым был красноречив, к тому же двинулся на меня… паровоз тронулся.

   — По позициям! Живо!

   Хусейн хлестал своих людей криком. Сержанты Льюис и Стокер, несмотря на неудобные для подъёмов сапоги и треклятую дизентерию, почти не отставали от арабов. Стрелки занимали позиции, чтобы угостить свинцом выбитые из железнодорожной колеи вагоны. На площадке с орудиями надрывал глотку один из арабов. И без его криков все прекрасно видели несущийся под яростными парами паровоз… два паровоза, два рычащих металлических зверя.

   Грохот усиливался, турки открыли слепой огонь по скалам. Салем приплясывал у детонатора, взывал к Богу о помощи — танцующая фигурка одержимого. Я боялся, что он не дождётся моего сигнала и подорвёт заряд раньше времени.

   Когда два локомотива с пронзительным свистом вынырнули из-за поворота, я тоже был готов обратиться к богу Электричества, силу или немощь которого мы вот-вот испытаем. Восемьдесят людей и надежда на «загадочный» магнето против целого состава вооружённых врагов. Я предпочёл бы ставить опыты с электричеством в менее сложной ситуации.

   Вагоны щетинились ружейными дулами. Солдаты на крышах стреляли из-за мешков с песком. Наличие двух паровозов стало сюрпризом. Если взрыв выведет из строя только первый локомотив, второй сможет отцепиться и дать задний ход…

   Первый паровоз въехал на мост. Я выждал секунду-другую, предлагая второй машине вкатиться под арку — и вскинул руку. На Салема я не смотрел. Не было нужды.

   Столб чёрного дыма вырос на месте «железки». Родился из утробы дьявольского грохота, в мучениях, в пыли, в хаосе. Мрак, высотой и шириной сто футов, внутри которого надрывно рвалась сталь, трещали ломающиеся вагоны. Дымно-пыльная туча выплюнула колесо локомотива, которое, бешено крутясь и расталкивая со свистом воздух, пролетело над моей головой и тяжело покатилось по пустыне.

   И потом стало тихо-тихо. Ни выстрела, ни крика, ни стона. Словно колесо раскроило ткань мироздания — и все звуки реальности втянуло в разрыв. Рождённый дымом грязный туман уползал в сторону, таял в горах.

   Преисполненный восторга, я бросился к площадке с орудиями. Бедуины, в их числе и Салем, устремились к железнодорожному полотну. Ложбину наполнили винтовочные выстрелы. Я обернулся, замер, всмотрелся.

   Турки выскакивали из изрешечённых вагонов, искали укрытия за насыпью. Разорванная цепь вагонов дрожала от бьющего со скал свинцового града. А потом надо мной зачастили огнём пулемёты Льюиса. Турок смело с вагонных крыш, точно связки тряпья. В облаке жёлтых щепок и кровавых брызг. Аргументы наших орудий впечатляли.

   Избежавшие вездесущих пуль турки попрятались в выемке под мостом, за одиннадцатифутовой насыпью и вагонными колёсами. Они встретили арабов огнём в упор. Я добрался до Льюиса и Стокса, как раз в тот момент, когда мортира дала первый залп. Позади поезда взметнулся красно-жёлтый фонтан. Стокс кивнул своим расчётам, прикоснулся к прицельному винту — и убежище турок под мостом опустошил огонь.

   — Так! — поддержал Льюис, снова вступая в бой. Его пулемёты выели подчистую три ленты и замолчали.

   Песок за «железкой» покрывали мёртвые тела. Ликующие арабы вскрывали истерзанные вагоны, грабили поезд с остервенением заправских мародёров.

   В провал рухнувшего моста упал передний вагон. Перевозимые больные превратились в раздавленную гору плоти, истекающую кровью, слабыми стонами двух-трёх голосов. Вагон раскололся вдребезги. Желтолицый турок на самом верху груды бредил в лихорадке. Хусейн убил его выстрелом в голову. Милосердие свинца.

   Несколько сошедших с рельс вагонов разбились, их рамы выгнулись. Гремучий студень превратил второй паровоз в дымящийся железный лом. Задние колёса оторвало, как и часть огненной коробки. Тендер и паровозную рубку железными клочками раскидало между мостовыми устоями. Передний паровоз полуопрокинулся, сойдя с рельс. Невредимый кулисный механизм продолжал вращать ведущие колёса, словно настигнутая пулей лошадь, в агонии бьющая копытами.

   Полуголые арабы в долине совсем обезумели от успеха и добычи. Визжали, палили в небо, вскрывали сундуки, вспарывали огромные тюки, набрасывались друг на друга с кулаками. Всё, что им не нравилось, они попросту уничтожали. Бедуины раскидали вокруг ковры, матрацы, одеяла, одежду, часы, кухонные горшки, украшения и оружие. Распределили и нагрузили до дрожи в коленях верблюдов. Около сорока женщин без покрывал вопили и хватались за волосы, затем бросились ко мне, видимо, узрев в моей пассивности осуждение грабежа. Их насмерть перепуганные мужья избавили меня от окриков и хватких рук, но только для того, чтобы самим броситься в мои ноги. Мерзкое зрелище. Как и беснующаяся толпа арабов — не отряд, а дикари.

   Но главное — победа осталась за нами.

   Мы уходили медленным караваном. Живые. Измотанные. И богатые.

   * * *

   Лоуренс Аравийский выжил при подрыве поезда в Хиджазе, хотя должен был погибнуть от турецкой пули…

   Это с виду незначительное отклонение изменило ход истории. «Расслоение» породило ужасные последствия. США победило во Вьетнаме, а еженедельник Shit’time (не слышали о таком?) назвал Черчилля самым сексуальным мужчиной столетия…

   Стоп.

   Ничего этого не было. Не в твоей реальности, читатель. Лоуренс Аравийский действительно остался жив, а его отряд двинулся в путь, перегруженный скарбом, который сделал бы любое арабское племя богатым на долгие годы. Томас Эдвард Лоуренс выжил и написал знаменитые мемуары «Семь столпов мудрости». Так и было — открой своего виртуального помощника, проверь. В кампании по подрыву Хиджазской железной дороги Лоуренс получил тридцать два ранения. После был избит и жестоко изнасилован турецкими солдатами губернатора Хаким Бея. А умер в 1935 году, упав с мотоцикла — от удара головой о мостовую, после того, как пытался избежать столкновения с велосипедами мальчишек… Да только — оно тебе надо?

   Зачем тебе альтернативная история, если ты не знаешь настоящей?

   1-Х

   Не тешьте себя иллюзией, что в историях важны идея, посыл и мораль. Не существует красивых и удачных узловых точек. Скрепи ворох рассказов любовью, или гремучим студнем, или прокисшей в туманах Англией — ничего не изменится. На выходе: голос рассказчика, искажённое безумие слов. Белый шум.

   Меняйте порядок слов. Тасуйте даты. Играйте измерениями.

   Пустое. Всё пустое.

   Альтернатив человеческой кровожадности и любознательности — нет.

   Вы могли бы придумать Ядерную пасту или Открывающий сознание ключ. Годом раньше или эпохой позже. Это мог бы сделать Ян Баритски или Кевин Стемпел. Не суть.

   Вы изобрели и использовали всё это. С абсурдом и жестокостью. Во благо и во имя.

   Потому что вы — люди.

   Пишущие истории.

   Но почему вы так часто макаете перо в кровь?

   * * *

   Вы ещё здесь? Тогда я прочту грустные стихи:

   Если впрягся в этот поезд, побежишь ты очень быстро. По пустыне мёртвой-мёртвой от пера младого люда, редактуры той порожней, поголовного безрыбья. Ведь верблюд литературы — два горба и три парсека. В час, в минуту, в измеренье. Целый ворох публикаций, лжи и вшивых продолжений, мыслей дуростью томлённых, бесталанных подражаний и альтернатив сомнений.

   В топку это и другое, в стол, коробку, ящик, погреб. В яму псевдофолиантов.

   * * *

   Я выдумал, я написал — и был таков. Простая рифма — и без дураков.
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Они пришли в особняк, как средневековые крестьяне приходили к ведьмам. Разгневанные, испуганные. Выбили дверь. Растоптали награды. Знаменитый хозяин был для них длинноволосым фриком.

   — Связать!

   На экране опрокинутого телевизора подросток расстреливал из винтовки одноклассников.

   «…третье массовое убийство. Напомним, все стрелки являлись поклонниками…» Музыкант глотал кровь, разглядывая незваных гостей.

   — Твои песни — зло!

   Ждали слёз. Просящих рук, протянутых к тяжёлым ботинкам.

   «…запрещены на всех радио- и телевизионных каналах. Диски изымаются…»

   Хозяин дома затряс головой, и они отступили по битому стеклу, не понимая. Музыкант пялился на собственные руки, стянутые хомутом по запястьям, на грудь под чёрным халатом.

   — Не я… — придушенно засмеялся. — Их написал не…

   Заткнули ударом, сорвали одежду. Замерли. До черноты татуированное тело: дьяволы, бесы, звери, глаза. Злые, пугающие, заморгали, заворочались на коже, напрягая бугристые мышцы. Нож выпал из руки рыжебородого, коленки затряслись. Музыкант будто выворачивался наизнанку, раздуваясь, краснея и брызгая густой едкой кровью.

   — Это мы, — заревело, вздыбившись, тело, — мы написали. Но слушали — вы-ы-ы.
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    3

   

   Ганс Христиан Андерсен.

  

    4

   

   Организация, запрещённая в РФ.

  

    5

   

   СЛОН — С малых Лет Одни Лишения.
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